
        
            
                
            
        

    Annotation

    В сказках заключена мудрость народа, сказки помогают понять самые сокровенные устремления народной души. Будь то Емеля, лежащий на печи, или богатырь, грудью прикрывший Родину от врага, – все это проявления национального духа. Лучшие русские писатели обращались к этому жанру. В книгу вошли следующие произведения:

    Н.М. Карамзин. Прекрасная царевна и щастливый карла.

    В.А. Жуковский. Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери.

    А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди; Сказка о попе и о работнике его Балде; Cказка о мертвой царевне и о семи богатырях; Cказка о рыбаке и рыбке; Cказка о золотом петушке.

    П.П. Ершов. Конек-горбунок.

    Антоний Погорельский. Черная курица, или Подземные жители.

    В.Ф. Одоевский. Мороз Иванович; Городок в табакерке; Игоша.

    С.Т. Аксаков. Аленький цветочек.

    В.И. Даль. Девочка Снегурочка; О дятле; У тебя у самого свой ум; Лучший певчий; Про мышь зубастую да про воробья богатого.

    К.Д. Ушинский: Два плуга; Охотник до сказок; Не ладно скроен, да крепко сшит; Лиса и козел; Плутишка кот В.М. Гаршин Лягушка-путешественница.

    Д.Н. Мамин-Сибиряк. Аленушкины сказки.

    Л.Н. Толстой. Три медведя; Праведный судья; Липунюшка; Награда.

    А.М. Горький. Воробьишко; Самовар; Случай с Евсейкой; Про Иванушку-дурачка.

    П.П. Бажов. Медной горы Хозяйка; Малахитовая шкатулка; Каменный цветок.

    А.М. Ремизов. Зайка; К Морю-Океану.

    А.Н. Толстой. Сорока; Мышка; Еж; Лиса; Грибы; Муравей; Петушки; Полкан; Воробей.

    В.В. Бианки. Сова; Чей нос лучше?; Как Муравьишка домой спешил; Лис и Мышонок; Мастера без топора; Хвосты; Терентий-Тетерев.

    Е.Л. Шварц. Сказка о потерянном времени; Два брата.

    К.Г. Паустовский. Теплый хлеб; Дремучий медведь; Растрепанный воробей. 
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   Сказки русских писателей 

  

  
   

    Н.М. Карамзин 

    Прекрасная царевна и щастливый карла 

    (Старинная сказка, или Новая карикатура) 

   

   О вы, некрасивые сыны человечества, безобразные творения шутливой Натуры! вы, которые ни в чем не можете служить образцом художнику, когда он хочет представить изящность человеческой формы! вы, которые жалуетесь на Природу и говорите, что она не дала вам способов нравиться и заградила для вас источник сладчайшего удовольствия в жизни – источник любви! не отчаивайтесь, друзья мои, и верьте, что вы еще можете быть любезными и любимыми; что услужливые Зефиры ныне или завтра могут принести к вам какую-нибудь прелестную Псишу, которая с восторгом бросится в объятия ваши и скажет, что нет ничего милее вас на свете. – Выслушайте следующую повесть.

   В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь добрый человек, отец единыя дочери, царевны прекрасной, милой сердцу родителя, любезной всякому чувствительному сердцу, редкой, несравненной. Когда царь добрый человек, одеянный богатою багряницею, увенчанный венцом сафирорубинным, сидел на высоком троне среди народного множества и, держа в правой руке златой скипетр, судил с правдою своих подданных; когда, воздыхая из глубины сердца, изрекал приговор должного наказания: тогда являлась прекрасная царевна, смотрела прямо в глаза своему родителю, подымала белую руку свою, простирала ее к судящему – и пасмурное лицо правосудия вдруг озарялось солнцем милости – виновный, спасенный ею, клялся в душе своей быть с того времени добрым подданным царя доброго. Бедный ли приближался к царевне? она помогала ему – печальный ли проливал слезы? она утешала его. Все сироты в пространной области царя доброго человека называли ее матерью; и даже те, которых сама Натура угнетала – нещастные, лишенные здравия, – облегчались ее целительною рукою: ибо царевна совершенно знала науку врачевания, тайные силы трав и минералов, рос небесных и ключей подземных. Такова была душа царевнина. Телесную красоту ее описывали все стихотворцы тогдашних времен как лучшее произведение искусной Природы – а стихотворцы были тогда не такие льстецы, как ныне; не называли они черного белым, карлы великаном и безобразия примером стройности. В древнем книгохранилище удалось мне найти одно из сих описаний – вот верный перевод его:

   «Не так приятна полная луна, восходящая на небе между бесчисленными звездами, как приятна наша милая царевна, гуляющая по зеленым лугам с подругами своими; не так прекрасно сияют лучи светлого месяца, посребряя волнистые края седых облаков ночи, как сияют златые власы на плечах ее; ходит она, как гордый лебедь, как любимая дочь неба; лазурь эфирная, на которой блистает звезда любви, звезда вечерняя, есть образ несравненных глаз ее; тонкие брови, как радуги, изгибаются над ними; щеки ее подобны белым лилеям, когда утренняя заря красит их алым цветом своим; когда же отверзаются нежные уста прекрасной царевны, два ряда чистейших жемчужин прельщают зрение; два холмика, вечным туманом покрытые... Но кто опишет все красоты ее?»

   Крылатая богиня, называемая Славою, была и в те времена так же словоохотна, как ныне. Летая по всей подсолнечной, она рассказывала чудеса о прекрасной царевне и не могла об ней наговориться. Из-за тридевяти земель приезжали царевичи видеть красоту ее – разбивали высокие шатры перед каменным дворцом царя доброго человека и приходили к нему с поклоном. Он знал причину их посещения и радовался сердечно, желая достойного супруга милой своей дочери. Они видели прекрасную царевну и воспламенялись любовию. Каждый из них говорил царю доброму человеку: «Царь добрый человек! Я приехал из-за тридевяти земель, тридесятого царства; отец мой владеет народом бесчисленным, землею прекрасною; высоки терема наши: в них сияет серебро и золото, отливают разноцветные бархаты – царь! отдай за меня дочь свою!» – Ищи любви ее! – отвечал он, и все царевичи оставались во дворце его; пили и ели за столом дубовым, за скатертью браною, вместе с царем и с царевною. Каждый из них смотрел умильными глазами на прекрасную и взорами своими говорил весьма ясно: Царевна, полюби меня! Надобно знать, что любовники были в старину робки и стыдливы, как красные девушки, и не смели словесно изъясняться с владычицами сердец своих. В наши времена они гораздо смелее; но зато красноречие взоров потеряло ныне почти всю силу. Обожатели прекрасной царевны употребляли еще другой способ к изъявлению своей страсти – способ, который также вышел у нас из моды. А именно, всякую ночь ходили они под окно царевнина терема; играли на бандурах и пели тихим голосом жалобные песни, сочиненные стихотворцами их земель; каждый куплет заключался глубокими вздохами, которые и каменное сердце могли бы тронуть и размягчить до слез. Когда пять, шесть, десять, двадцать любовников сходились там в одно время, тогда они бросали жеребей, кому петь прежде, и всякий в свою очередь начинал воспевать сердечную муку; другие же, поджав руки, ходили взад и вперед и посматривали на окно царевнино, которое однако ж ни для кого из них не отворялось. Потом все они возвращались в свои шатры и в глубоком сне забывали любовное горе.

   Таким образом проходили дни, недели и месяцы. Прекрасная царевна взглядывала на того и на другого, на третьего и на четвертого – но в глазах ее не видно было ничего, кроме холодного равнодушия к женихам ее, царевичам и королевичам. Наконец все они приступили к царю доброму человеку и требовали единодушно, чтобы прекрасная дочь его объявила торжественно, кто из них нравен сердцу ее. «Довольно пожили мы в каменном дворце твоем, – говорили они, – поели хлеба-соли твоей и меду сладкого не одну бочку опорожнили; время возвратиться нам в свои страны, к отцам, матерям и родным сестрам. Царь добрый человек! мы хотим ведать, кто из нас будет зятем твоим». Царь отвечал им сими словами: «Любезные гости! если бы вы и несколько лет прожили во дворце моем, то, конечно бы, не наскучили хозяину; но не хочу удерживать вас против воли вашей и пойду теперь же к царевне. Не могу ни в чем принуждать ее; но кого она выберет, тот получит за нею в приданое все царство мое и будет моим сыном и наследником». – Царь пошел в терем к дочери своей. Она сидела за пяльцами и шила золотом; но, увидев родителя, встала и поцеловала руку его. Он сел подле нее и сказал ей словами ласковыми: «Милая, разумная дочь моя, прекрасная царевна! ты знаешь, что у меня нет детей, кроме тебя, света очей моих; род наш должен царствовать и в будущие веки: пора тебе о женихе думать. Давно живут у нас царевичи и прельщаются красотою твоею: выбери из них супруга, дочь моя, и утешь отца своего!» – Царевна долго сидела в молчании, потупив в землю голубые глаза свои; наконец подняла их и устремила на родителя – тут две блестящие слезы скатились с алых щек ее, подобно двум дождевым каплям, свеваемым с розы дуновением зефира. «Любезный родитель мой! – сказала она нежным голосом, – будет мне время горевать замужем. Ах! и птички любят волю, а замужняя женщина не имеет ее. Теперь я живу и радуюсь; нет у меня ни забот, ни печали; думаю только о том, чтобы угождать моему родителю. Не могу ничем опорочить царевичей; но позволь, позволь мне остаться в девическом моем тереме!» – Царь добрый человек прослезился. «Я нежный отец, а не тиран твой, – отвечал он царевне, – благоразумные родители могут управлять склонностями детей своих, но не могут ни возбуждать, ни переменять оных – так искусный кормчий управляет кораблем, но не может сказать тишине: превратися в ветер! или восточному ветру будь западным!« – Царь добрый человек обнял дочь свою, вышел к принцам и сказал им с печальным видом и со всевозможною учтивостию, что прекрасная царевна ни для кого из них не хочет оставить девического своего терема. Все царевичи приуныли, призадумались и повесили свои головы: ибо всякий из них надеялся быть супругом прекрасной царевны. Один утирался белым платком, другой глядел в землю, третий закрывал глаза рукою, четвертый щипал на себе платье, пятый стоял, прислонясь к печке, и смотрел себе на нос, подобно индейскому брамину, размышляющему о естестве души человеческой; шестой – но что в сию минуту делали шестой, седьмой и прочие, о том молчат летописи. Наконец все они вздохнули (так сильно, что едва не затряслись каменные стены) и томным голосом принесли хозяину благодарность за угощение. В одно мгновение белые шатры перед дворцом исчезли – царевичи сели на коней своих и с грусти помчались во весь дух, каждый своею дорогою; пыль поднялась столбом и опять легла на свое место.

   В царском дворце стало все тихо и смирно, и царь добрый человек принялся за обыкновенное дело свое, которое состояло в том, чтобы править подданными, как отец правит детьми, и распространять благоденствие в подвластной ему стране – дело трудное, но святое и приятное! Однако ж у хлебосола редко бывает без гостей – и скоро по отъезде принцев приехал к царю странствующий астролог, гимнософист, маг, халдей в высокой шапке, на которой изображены были луна и звезды, – прожил у него несколько недель – водил за стол прекрасную царевну, как должно учтивому кавалеру – пил и ел по-философски, то есть за пятерых, и беспрестанно говорил об умеренности и воздержании. Царь обходился с ним ласково; расспрашивал его о происшествиях света, о звездах небесных, о рудах подземных, о птицах воздушных и находил удовольствие в беседе его. К чести сего странствующего рыцаря должно сказать, что он имел многие исторические, физические и философические сведения, и сердце человеческое было для него не совсем тарабарскою грамотою– то есть он знал людей и часто угадывал по глазам самые сокровеннейшие их чувства и мысли. В нынешнее время назвали бы его – не знаю, чем; но в тогдашнее называли мудрецом. Правда, что всякий новый век приносит с собою новое понятие о сем слове. Сей мудрец, собравшись наконец ехать от царя доброго человека, сказал ему сии слова: «В благодарность за твою ласку» (и за твой хороший стол, мог бы он примолвить), «открою тебе важную тайну, важную для твоего сердца, царь добрый человек! Ничто не сокрыто от моей мудрости; не сокрыта от нее и душа твоей дочери, прекрасной царевны. Знай, что она любит и хочет скрывать любовь свою. Растение, цветущее во мраке, позябает и лишается красоты своей; любовь есть цвет души. Я не могу сказать более. Прости!» – Он пожал у царя руку, вышел, сел на осла и поехал в иную землю.

   Царь добрый человек стоял в изумлении и не знал, что думать о словах мудрецовых: верить ли им или не верить, – как вдруг явилась царевна, поздравила отца своего с добрым утром и спросила, покойно ли спал он в прошедшую ночь? «Очень беспокойно, любезная дочь моя!» – отвечал царь добрый человек. – «Душу мою тревожили разные неприятные сны, из которых один остался в моей памяти. Мне казалось, что я вместе со многими людьми пришел к дикой пещере, в которой смертные узнавали будущее. Всякий из нас желал о чем-нибудь спросить судьбу; всякий по очереди входил в сумрачный грот, освещенный одною лампадою, и писал на стене вопрос – через минуту, на том же месте, огненными буквами изображался ответ. Я хотел знать, скоро ли будут у меня милые внучата? и к ужасу моему увидел сии слова: может быть, никогда. Рука моя дрожала; но я написал еще другие вопросы: Разве у дочери моей каменное сердце? разве она никогда любить не будет? Последовал другой ответ: Она уже любит, но не хочет открыть любви своей и крушится втайне. Тут слезы покатились из глаз моих; тронутое мое сердце излилось в нежных жалобах на тебя, прекрасная царевна! Чем я заслужил такую неискренность, такую недоверенность? Будет ли отец врагом любезной своей дочери? Могу ли противиться сердечному твоему выбору, милая царевна? Не всегда ли желания твои были мне законом? Не бросался ли я на старости лет моих за тою бабочкою, которую ты хвалила? Не собственною ли рукою поливал я те цветочки, которые тебе нравились?« – Тут царевна заплакала, схватила руку отца своего, поцеловала ее с жаром – сказала: батюшка! батюшка! – взглянула ему в глаза и ушла в свой терем.

   «Итак, мудрец сказал мне правду?» (размышлял царь добрый человек), «она не могла скрыть своего внутреннего движения. Жестокая! думал ли я... И для чего таить? Для чего было не сказать, который из царевичей пленил ее сердце? Может быть, он не так богат, не так знатен, как другие; но разве мне надобны богатство и знатность? Разве мало у меня серебра и золота? Разве он не будет славен по жене своей? Надобно все узнать». Он ту же минуту решился идти к прекрасной царевне; подошел к дверям ее терема и услышал голос мужчины, который говорил: «Нет, прекрасная царевна! никогда отец твой не согласится признать меня зятем своим!» Сердце родителя сильно затрепетало. Он растворил дверь... Но какое перо опишет теперь его чувства? Что представилось глазам его? Безобразный придворный карла, с горбом напереди, с горбом назади, обнимал царевну, которая, проливая слезы, осыпала его страстными поцелуями! – Царь окаменел. Прекрасная царевна бросилась перед ним на колени и сказала ему твердым голосом: «Родитель мой! умертви меня или отдай за любезного, милого, бесценного карлу! Никогда не буду супругою другого. Душа моя живет его душою, сердце мое – его сердцем. В жизни и в смерти мы неразлучны». – Между тем карла стоял покойно и смотрел на царя с почтением, но без робости. Царь долго был неподвижен и безгласен. Наконец, воскликнув: что я вижу? что слышу? – упал на кресла, и голова его к левому плечу склонилась. Царевна обнимала его колени. Он взглянул на нее так, что прекрасная не могла снести сего взора и потупила глаза в землю. Ты, ты... Голос его перервался. Он посмотрел на карлу – вскочил, хлопнул дверью и ушел.

   «Как, как могла прекрасная царевна полюбить горбатого карлу?» – спросит или не спросит читатель. Великий Шекспир говорит, что причина любви бывает без причины: хорошо сказано для поэта! Но психолог тем не удовольствуется и захочет, чтобы мы показали ему, каким образом родилась сия склонность, по-видимому, невероятная. Древние летописи в изъяснение такого нравственного феномена говорят следующее.

   Придворный карла был человек отменно умный. Видя, что своенравная Натура произвела его на свет маленьким уродцем и что наружность его очень неприманчива, решился он заменить телесные недостатки душевными красотами – стал учиться с величайшею прилежностию, читал древних и новых авторов и, подобно афинскому ритору Демосфену, ходил на берег моря говорить волнам пышные речи, им сочиняемые. Таким образом, скоро приобрел он сие великое, сие драгоценное искусство, которое покоряет сердца людей и самого нечувствительного человека заставляет плакать и смеяться, – то дарование и то искусство, которым фракийский Орфей пленял и зверей, и птиц, и леса, и камни, и реки, и ветры, – красноречие! Сверх того, он имел приятный голос, играл хорошо на арфе и гитаре, пел трогательные песни своего сочинения и мог прекрасным образом оживлять полотно и бумагу, изображая на них или героев древности, или совершенство красоты женской, или кристальные ручейки, осеняемые высокими ивами и призывающие к сладкой дремоте утомленного пастуха с пастушкою. Скоро слух о достоинствах и талантах чудного карлы разнесся по всему городу и всему государству. Все искали его знакомства: и старые и молодые, и мужчины и женщины – одним словом, умный карла вошел в превеликую моду. Важная услуга, оказанная им отечеству... Но о сем будет говорено в другом месте.

   Когда прекрасной царевне было еще не более десяти или двенадцати лет от роду, умный карла ходил к ней в терем сказывать сказки о благодетельных феях и злых волшебниках – под именами первых описывал он святые добродетели, которые делают человека щастливым; под именами последних – гибельные пороки, которые ядовитым дыханием своим превращают цветущую долину жизни в юдоль мрака и смерти. Царевна часто проливала слезы, слушая горестные похождения любезных принцев и принцесс; но радость сияла на прекрасном лице ее, когда они, преодолев наконец многочисленные искушения рока, в объятиях любви наслаждались всею полнотою земного блаженства. Любя повести красноречивого карлы, неприметно полюбила она и повествователя, и проницательные глаза ее открыли в нем самом те трогательные черты милой чувствительности, которые украшали романических его героев. Сердце ее сделало, так сказать, нежную привычку к его сердцу, у которого научилось оно чувствовать. Самая наружность карлы стала ей приятна, ибо сия наружность была в глазах ее образом прекрасной души; и скоро показалось царевне, что тот не может быть красавцем, кто ростом выше двадцати пяти вершков и у кого нет напереди и назади горба. – Что принадлежит до нашего героя, то он, не имея слепого самолюбия, никак не думал, чтобы царевна могла им плениться, а потому и сам был почти равнодушен к ее прелестям, ибо любовь не рождается без надежды. Но когда в минуту живейшей симпатии прекрасная сказала ему: я люблю тебя! – когда вдруг открылось ему поле такого блаженства, о котором он прежде и мечтать не осмеливался, тогда в душе его мгновенно воспылали глубоко таившиеся искры. В восторге бросился он на колени перед царевною и воскликнул в сладостном упоении сердца: ты моя! Правда, что он скоро образумился; вспомнил высокий род ее, вспомнил себя и закрыл руками лицо свое, но царевна поцеловала его и сказала: я твоя или ничья! Девическая робость не позволяла ей открыться родителю в своей страсти.

   «Сия любовь прекрасной царевны хотя и к умному, но безобразному карле» (говорит один из насмешников тогдашнего времени) «приводит на мысль того царя древности, который смертельно влюбился в лягушечьи глаза и, созвав мудрецов своего государства, спросил у них: что всего любезнее? Цветущая юность, отвечал один по долгом размышлении – красота, отвечал другой – науки, отвечал третий – царская милость, отвечал четвертый с низким поклоном, и так далее. Царь вздохнул, залился слезами и сказал: Нет, нет! всего любезнее – лягушечьи глаза!«

   Теперь обратимся к нашей повести. Мы сказали, что царь добрый человек хлопнул дверью и ушел из царевнина терема, но не сказали, куда? Итак, да будет известно читателям, что он ушел в свою горницу, заперся там один, думал, думал и наконец призвал к себе карлу – потом прекрасную царевну, – говорил с ними долго и с жаром, но как и что, о том молчит История.

   На другой день было объявлено во всем городе, что царь добрый человек желает говорить с народом – и народ со всех сторон окружил дворец, так что негде было пасть яблоку. Царь вышел на балкон и, когда восклицания: да здравствует наш добрый государь! – умолкли, спросил у своих подданных: друзья! любите ли вы царевну? Тысячи голосов отвечали: мы обожаем прекрасную!

   Царь. Желаете ли, чтобы она избрала себе супруга?

   Тысячи голосов. Ах! желаем сердечно! Он должен быть твоим наследником, царь добрый человек! Мы станем любить его, как тебя и дочь твою любим.

   Царь. Но довольны ли будете вы ее выбором?

   Тысячи голосов. Кто мил царевне, тот мил и твоим подданным!

   В сию минуту поднялся на балконе занавес – явилась прекрасная царевна в снегоцветной одежде с распущенными волосами, которые, как златистый лен, развевались на плечах ее, – взглянула, как солнце, на толпы народные, и миллионы диких людей покорились бы сему взору. Карла стоял подле нее; спокойно и величаво смотрел на волнующийся народ, нежно и страстно – на царевну. Тысячи восклицали: да здравствует прекрасная!

   Царь, указывая на карлу, сказал: «вот он – тот, кого царевна вечно любить клянется и с кем хочет она соединиться навеки!»

   Все изумились – потом начали жужжать, как шмели, и говорили друг другу: можно ли, можно ли... То ли нам послышалось? Как этому быть? она прекрасна; она царская дочь, а он карла, горбат, не царский сын!

   – Я люблю его, – сказала царевна – и после сих слов карла показался народу почти красавцем.

   «Вы удивляетесь (продолжал царь добрый человек), но так судьбе угодно. Я долго думал и наконец даю мое благословение. Впрочем, вам известно, что он имеет достоинства; не забыли вы, быть может, и важной услуги, оказанной им отечеству. Когда варвары под началом гигантского царя своего, как грозная буря, приближились к нашему государству; когда серп выпал из рук устрашенного поселянина и бледный пастух в ужасе бежал от стада своего, тогда юный карла, один и безоружен, с масличною ветвию явился в стане неприятельском и запел сладостную песнь мира – умиление изобразилось на лицах варварских, – царь их бросил меч из руки своей, обнял песнопевца, взял ветвь его и сказал: мы друзья! Потом сей грозный гигант был мирным гостем моим – и тысячи его удалились от страны нашей. Чем наградить тебя? – спросил я тогда у юного карлы. Твоею милостию, отвечал он с улыбкою. Теперь —»

   Тут весь народ в один голос воскликнул: да будет он супругом прекрасной царевны! да царствует над нами!

   Торжественная музыка загремела – загремели хоры и гимны, – царь добрый человек сложил руки любовников – и бракосочетание совершилось со всеми пышными обрядами.

   Карла жил долго и щастливо с прекрасною своею супругою. Когда царь добрый человек после деятельной жизни скончался блаженною смертию, то есть заснул, как утомленный странник при шуме ручейка на зеленом лугу засыпает, тогда зять его в венце сафирорубинном и с златым скиптром воссел на высоком троне и обещал народу царствовать с правдою. Он исполнил обет свой, и беспристрастная История назвала его одним из лучших владык земных. Дети его были прекрасны, подобно матери, и разумны, подобно родителю.

  
  
   

    В.А. Жуковский 

    Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери 

   

   
    
     Жил-был царь Берендей до колен борода. Уж три года

     Был он женат и жил в согласье с женою; но все им

     Бог детей не давал, и было царю то прискорбно.

     Нужда случилась царю осмотреть свое государство;

     Он простился с царицей и восемь месяцев ровно

     Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, когда он,

     К царской столице своей подъезжая, на поле чистом

     В знойный день отдохнуть рассудил; разбили палатку;

     Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось

     Выпить студеной воды. Но поле было безводно...

     Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился

     Сам объехать все поле: авось попадется на счастье

     Где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь. Поспешно

     Спрянув с коня, заглянул он в него: он полон водою

     Вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик

     Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик – не тут-то

     Было: ковшик прочь от руки. За янтарную ручку

     Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает

     Ковшик; но ручка, проворно виляя и вправо и влево,

     Только что дразнит царя и никак не дается.

     Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб ковшик

     Стал на место, хвать его разом справа и слева —

     Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка нырнул он

     Прямо на дно колодца и снова потом на поверхность

     Выплыл, как будто ни в чем не бывало. «Постой же! (подумал

     Царь Берендей) я напьюсь без тебя», – и, недолго сбираясь,

     Жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую

     Начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула

     Вся его борода. Напившися вдоволь, поднять он

     Голову хочет... ан нет, погоди! не пускают; и кто-то

     Царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца,

     Силится он оторваться, трясет, вертит головою —

     Держат его, да и только. «Кто там? пустите!» – кричит он.

     Нет ответа; лишь страшная смотрит со дна образина:

     Два огромные глаза горят, как два изумруда;

     Рот разинутый чудным смехом смеется; два ряда

     Крупных жемчужин светятся в нем, и язык, меж зубами

     Выставясь, дразнит царя; а в бороду впутались крепко

     Вместо пальцев клешни. И вот наконец сиповатый

     Голос сказал из воды: «Не трудися, царь, понапрасну;

     Я тебя не пущу. Если же хочешь на волю,

     Дай мне то, что есть у тебя и чего ты не знаешь».

     Царь подумал: «Чего ж я не знаю? Я, кажется, знаю

     Все!» И он отвечал образине: «Изволь, я согласен».

     «Ладно! – опять сиповатый послышался голос. – Смотри же,

     Слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа».

     С этим словом исчезли клешни; образина пропала.

     Честную выручив бороду, царь отряхнулся, как гоголь,

     Всех придворных обрызгал, и все царю поклонились.

     Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало ли ехал,

     Только уж вот он близко столицы; навстречу толпами

     Сыплет народ, и пушки палят, и на всех колокольнях

     Звон. И царь подъезжает к своим златоверхим палатам —

     Там царица стоит на крыльце и ждет; и с царицей

     Рядом первый министр; на руках он своих парчевую

     Держит подушку; на ней же младенец, прекрасный как светлый

     Месяц, в пеленках колышется. Царь догадался и ахнул.

     «Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый

     Демон, меня!» Так он подумал и горько, горько заплакал.

     Все удивились, но слова никто не промолвил. Младенца

     На руки взявши, царь Берендей любовался им долго,

     Сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку и, горе

     Скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал. О тайне

     Царской никто не узнал; но все примечали, что крепко

     Царь был печален – он все дожидался: вот при́дут за сыном;

     Днем он покоя не знал, и сна не ведал он ночью.

     Время, однако, текло, а никто не являлся. Царевич

     Рос не по дням – по часам; и сделался чудо-красавец.

     Вот наконец и царь Берендей о том, что случилось,

     Вовсе забыл... но другие не так забывчивы были.

     Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую

     Чащу заехал один. Он смотрит: все дико; поляна;

     Черные сосны кругом; на поляне дуплистая липа.

     Вдруг зашумело в дупле; он глядит: вылезает оттуда

     Чудный какой-то старик, с бородою зеленой, с глазами

     Также зелеными. «Здравствуй, Иван-царевич, – сказал он. —

     Долго тебя дожидалися мы; пора бы нас вспомнить».

     «Кто ты?» – царевич спросил. «Об этом после; теперь же

     Вот что ты сделай: отцу своему, царю Берендею,

     Мой поклон отнеси да скажи от меня: не пора ли,

     Царь Берендей, должок заплатить? Уж давно миновалось

     Время. Он сам остальное поймет. До свиданья». И с этим

     Словом исчез бородатый старик. Иван же царевич

     В крепкой думе поехал обратно из темного леса.

     Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит.

     «Батюшка царь-государь, – говорит он, – со мною случилось

     Чудо». И он рассказал о том, что видел и слышал.

     Царь Берендей побледнел, как мертвец. «Беда, мой сердечный

     Друг, Иван-царевич! – воскликнул он, горько заплакав. —

     Видно, пришло нам расстаться!..» И страшную тайну о данной

     Клятве сыну открыл он. «Не плачь, не крушися, родитель, —

     Так отвечал Иван-царевич, – беда невелика.

     Дай мне коня; я поеду; а ты меня дожидайся;

     Тайну держи про себя, чтоб о ней здесь никто не проведал,

     Даже сама государыня-матушка. Если ж назад я

     К вам по прошествии целого года не буду, тогда уж

     Знайте, что нет на свете меня». Снарядили как должно

     В путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые

     Латы, меч и коня вороного; царица с мощами

     Крест на шею надела ему; отпели молебен;

     Нежно потом обнялися, поплакали... с богом! Поехал

     В путь Иван-царевич. Что-то с ним будет? Уж едет

     День он, другой и третий; в исходе четвертого – солнце

     Только успело зайти – подъезжает он к озеру; гладко

     Озеро то, как стекло; вода наравне с берегами;

     Все в окрестности пусто; румяным вечерним сияньем

     Воды покрытые гаснут, и в них отразился зеленый

     Берег и частый тростник – и все как будто бы дремлет;

     Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха в струйках

     Светлых не слышно. Иван-царевич смотрит, и что же

     Видит он? Тридцать хохлатых сереньких уточек подле

     Берега плавают; рядом тридцать белых сорочек

     Подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль

     Слез Иван-царевич с коня; высокой травою

     Скрытый, подполз и одну из белых сорочек тихонько

     Взял; потом угнездился в кусте дожидаться, что будет.

     Уточки плавают, плещутся в струйках, играют, ныряют.

     Вот наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись, подплыли

     К берегу; двадцать девять из них, побежав с перевалкой

     К белым сорочкам, оземь ударились, все обратились

     В красных девиц, нарядились, порхнули и разом исчезли.

     Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея,

     Взад и вперед одна-одинешенька с жалобным криком

     Около берега бьется; с робостью вытянув шейку,

     Смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова присядет...

     Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит

     К ней из-за кустика; глядь, а она ему человечьим

     Голосом вслух говорит: «Иван-царевич, отдай мне

     Платье мое, я сама тебе пригожуся». Он с нею

     Спорить не стал, положил на травку сорочку и, скромно

     Прочь отошедши, стал за кустом. Вспорхнула на травку

     Уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? Девица

     В белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна

     Так, что ни в сказке сказать, ни пером описать, и, краснея,

     Руку ему подает и, потупив стыдливые очи,

     Голосом звонким, как струны, ему говорит: «Благодарствуй,

     Добрый Иван-царевич, за то, что меня ты послушал;

     Тем ты себе самому услужил, но и мною доволен

     Будешь: я дочь Кощея бессмертного, Марья-царевна;

     Тридцать нас у него, дочерей молодых. Подземельным

     Царством владеет Кощей. Он давно уж тебя поджидает

     В гости и очень сердит; но ты не пекись, не заботься,

     Сделай лишь то, что я тебе присоветую. Слушай:

     Только завидишь Кощея-царя, упади на колена,

     Прямо к нему поползи; затопает он – не пугайся;

     Станет ругаться – не слушай; ползи да и только; что после

     Будет, увидишь; теперь пора нам». И Марья-царевна

     В землю ударила маленькой ножкой своей; расступилась

     Тотчас земля, и они вместе в подземное царство спустились.

     Видят дворец Кощея бессмертного; высечен был он

     Весь из карбункула-камня и ярче небесного солнца

     Все под землей освещал. Иван-царевич отважно

     Входит: Кощей сидит на престоле в светлой короне;

     Блещут глаза, как два изумруда; руки с клешнями.

     Только завидел его вдалеке, тотчас на колени

     Стал Иван-царевич. Кощей ж затопал, сверкнуло

     Страшно в зеленых глазах, и так закричал он, что своды

     Царства подземного дрогнули. Слово Марьи-царевны

     Вспомня, пополз на карачках Иван-царевич к престолу;

     Царь шумит, а царевич ползет да ползет. Напоследок

     Стало царю и смешно. «Добро ты, проказник, – сказал он, —

     Если тебе удалося меня рассмешить, то с тобою

     Ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим

     К нам в подземельное царство; но знай, за твое ослушанье

     Должен ты нам отслужить три службы; сочтемся мы завтра;

     Ныне уж поздно; поди». Тут два придворных проворно

     Под руки взяли Ивана-царевича очень учтиво,

     С ним пошли в покой, отведенный ему, отворили

     Дверь, поклонились царевичу в пояс, ушли, и остался

     Там он один. Беззаботно он лег на постелю и скоро

     Сном глубоким заснул. На другой день рано поутру

     Царь Кощей к себе Ивана-царевича кликнул:

     «Ну, Иван-царевич, – сказал он, – теперь мы посмотрим,

     Что-то искусен ты делать? Изволь, например, нам построить

     Нынешней ночью дворец: чтоб кровля была золотая,

     Стены из мрамора, окна хрустальные, вкруг регулярный

     Сад, и в саду пруды с карасями; если построишь

     Этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь;

     Если же нет, то прошу не пенять... головы не удержишь!»

     «Ах ты, Кощей окаянный, – Иван-царевич подумал, —

     Вот что затеял, смотри пожалуй!» С тяжелой кручиной

     Он возвратился к себе и сидит пригорюнясь; уж вечер;

     Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку,

     Бьется об стекла – и слышит он голос: «Впусти!» Отворил он

     Дверку окошка, пчелка влетела и вдруг обернулась

     Марьей-царевной. «Здравствуй, Иван-царевич; о чем ты

     Так призадумался?» – «Нехотя будешь задумчив, – сказал он. —

     Батюшка твой до моей головы добирается». – «Что же

     Сделать решился ты?» – «Что? Ничего. Пускай его снимет

     Голову; двух смертей не видать, одной не минуешь».

     «Нет, мой милый Иван-царевич, не должно терять нам

     Бодрости. То ли беда? Беда впереди; не печалься;

     Утро вечера, знаешь ты сам, мудренее: ложися

     Спать; а завтра поранее встань; уж дворец твой построен

     Будет; ты ж только ходи с молотком да постукивай в стену».

     Так все и сделалось. Утром ни свет ни заря, из каморки

     Вышел Иван-царевич... глядит, а дворец уж построен.

     Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей изумился;

     Верить не хочет глазам. «Да ты хитрец не на шутку, —

     Так он сказал Ивану-царевичу, – вижу, ты ловок

     На руку; вот мы посмотрим, так же ли будешь догадлив.

     Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных царевен.

     Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты будешь

     Три раза мимо пройти и в третий мне раз без ошибки

     Младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать; не узнаешь —

     С плеч голова. Поди». – «Уж выдумал, чучела, мудрость, —

     Думал Иван-царевич, сидя под окном. – Не узнать мне

     Марью-царевну... какая ж тут трудность?» – «А трудность такая. —

     Молвила Марья-царевна, пчелкой влетевши, – что если

     Я не вступлюся, то быть беде неминуемой. Всех нас

     Тридцать сестер, и все на одно мы лицо; и такое

     Сходство меж нами, что сам отец наш только по платью

     Может нас различать». – «Ну что же мне делать?» – «А вот что:

     Буду я та, у которой на правой щеке ты заметишь

     Мошку. Смотри же, будь осторожен, вглядись хорошенько,

     Сделать ошибку легко. До свиданья». И пчелка исчезла.

     Вот на другой день опять Ивана-царевича кличет

     Царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаком

     Платье рядом стоят, потупив глаза. «Ну, искусник, —

     Молвил Кощей, – изволь-ка пройтиться три раза мимо

     Этих красавиц, да в третий раз потрудись указать нам

     Марью-царевну». Пошел Иван-царевич; глядит он

     В оба глаза: уж подлинно сходство! И вот он проходит

     В первый раз – мошки нет; проходит в другой раз – все мошки

     Нет; проходит в третий и видит – крадется мошка,

     Чуть заметно, по свежей щеке, а щека-то под нею

     Так и горит; загорелось и в нем, и с трепещущим сердцем:

     «Вот она, Марья-царевна!» – сказал он Кощею, подавши

     Руку красавице с мошкой. «Э, э! да тут, примечаю,

     Что-то нечисто, – Кощей проворчал, на царевича с сердцем

     Выпучив оба зеленые глаза. – Правда, узнал ты

     Марью-царевну, но как узнал? Вот тут-то и хитрость;

     Верно, с грехом пополам. Погоди же, теперь доберуся

     Я до тебя. Часа через три ты опять к нам пожалуй;

     Рады мы гостю, а ты нам свою премудрость на деле

     Здесь покажи: зажгу я соломинку; ты же, покуда

     Будет гореть та соломинка, здесь, не трогаясь с места,

     Сшей мне пару сапог с оторочкой; не диво; да только

     Знай наперед: не сошьешь – долой голова; до свиданья».

     Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчелка

     Марья-царевна уж там. «Отчего опять так задумчив,

     Милый Иван-царевич?» – спросила она. «Поневоле

     Будешь задумчив, – он ей отвечал. – Отец твой затеял

     Новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой;

     Разве какой я сапожник? Я царский сын; я не хуже

     Родом его. Кощей он бессмертный! видали мы много

     Этих бессмертных». – «Иван-царевич, да что же ты будешь

     Делать?» – «Что мне тут делать? Шить сапогов я не стану.

     Снимет он голову – черт с ним, с собакой! какая мне нужда!»

     «Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и невеста;

     Я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасемся

     Или вместе погибнем. Нам должно бежать; уж другого

     Способа нет». Так сказав, на окошко Марья-царевна

     Плюнула; слюнки в минуту примерзли к стеклу; из каморки

     Вышла она потом с Иваном-царевичем вместе,

     Двери ключом заперла и ключ далеко зашвырнула.

     За руки взявшись потом, они поднялися и мигом

     Там очутились, откуда сошли в подземельное царство.

     То же озеро, низкий берег, муравчатый, свежий

     Луг, и, видят, по лугу свежему бодро гуляет

     Конь Ивана-царевича. Только почуял могучий

     Конь седока своего, как заржал, заплясал и помчался

     Прямо к нему и, примчавшись, как вкопанный в землю

     Стал перед ним. Иван-царевич, не думая долго,

     Сел на коня, царевна за ним, и пустились стрелою.

     Царь Кощей в назначенный час посылает придворных

     Слуг доложить Ивану-царевичу: что-де так долго

     Мешкать изволите? Царь дожидается. Слуги приходят;

     Заперты двери. Стук! стук! и вот из-за двери им слюнки,

     Словно как сам Иван-царевич, ответствуют: буду.

     Этот ответ придворные слуги относят к Кощею;

     Ждать-подождать – царевич нейдет; посылает в другой раз

     Тех же послов рассерженный Кощей, и та же все песня:

     Буду; а нет никого. Взбесился Кощей. «Насмехаться,

     Что ли, он вздумал? Бегите же; дверь разломать и в минуту

     3а ворот к нам притащить неучтивца!» Бросились слуги...

     Двери разломаны... вот тебе раз; никого там, а слюнки

     Так и хохочут. Кощей едва от злости не лопнул.

     «Ах! он вор окаянный! люди! люди! скорее

     Все в погоню за ним!.. я всех перевешаю, если

     Он убежит!..» Помчалась погоня... «Мне слышится топот», —

     Шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна, прижавшись

     Жаркою грудью к нему. Он слезает с коня и, припавши

     Ухом к земле, говорит ей: «Скачут, и близко». – «Так медлить

     Нечего», – Марья-царевна сказала, и в ту же минуту

     Сделалась речкой сама, Иван-царевич железным

     Мостиком, черным вороном конь, а большая дорога

     На три дороги разбилась за мостиком. Быстро погоня

     Скачет по свежему следу; но, к речке примчавшись, стали

     В пень Кощеевы слуги: след до мостика виден;

     Дале ж и след пропадает, и делится на три дорога.

     Нечего делать – назад! Воротились разумники. Страшно

     Царь Кощей разозлился, о их неудаче услышав.

     «Черти! ведь мостик и речка были они! догадаться

     Можно бы вам, дуралеям! Назад! чтоб был непременно

     Здесь он!..» Опять помчалась погоня... «Мне слышится топот», —

     Шепчет опять Ивану-царевичу Марья-царевна.

     Слез он с седла и, припавши ухом к земле, говорит ей:

     «Скачут, и близко». И в ту же минуту Марья-царевна

     Вместе с Иваном-царевичем, с ними и конь их, дремучим

     Сделались лесом; в лесу том дорожек, тропинок числа нет;

     По лесу ж, кажется, конь с двумя седоками несется.

     Вот по свежему следу гонцы примчалися к лесу;

     Видят в лесу скакунов и пустились вдогонку за ними.

     Лес же раскинулся вплоть до входа в Кощеево царство.

     Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет да скачет;

     Кажется, близко; ну только б схватить; ан нет, не дается.

     Глядь! очутились они у входа в Кощеево царство.

     В самом том месте, откуда пустились в погоню; и скрылось

     Все: ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками

     Снова явились к Кощею они. Как цепная собака,

     Начал метаться Кощей. «Вот я ж его, плута! Коня мне!

     Сам поеду, увидим мы, как от меня отвертится!»

     Снова Ивану-царевичу Марья-царевна тихонько

     Шепчет: «Мне слышится топот»; и снова он ей отвечает:

     «Скачут, и близко». – «Беда нам! Ведь это Кощей, мой родитель

     Сам; но у первой церкви граница его государства;

     Далее ж церкви скакать он никак не посмеет. Подай мне

     Крест твой с мощами». Послушавшись Марьи-царевны, снимает

     С шеи свой крест золотой Иван-царевич и в руки

     Ей подает, и в минуту она обратилася в церковь,

     Он в монаха, а конь в колокольню – и в ту же минуту

     С свитою к церкви Кощей прискакал. «Не видал ли проезжих,

     Старец честной?» – он спросил у монаха. «Сейчас проезжали

     Здесь Иван-царевич с Марьей-царевной; входили

     В церковь они – святым помолились да мне приказали

     Свечку поставить за здравье твое и тебе поклониться,

     Если ко мне ты заедешь». – «Чтоб шею сломить им, проклятым!» —

     Крикнул Кощей и, коня повернув, как безумный помчался

     С свитой назад, а примчавшись домой, пересек беспощадно

     Всех до единого слуг. Иван же царевич с своею

     Марьей-царевной поехали дале, уже не бояся

     Боле погони. Вот они едут шажком; уж склонялось

     Солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед ними

     Город прекрасный. Ивану-царевичу смерть захотелось

     В этот город заехать. «Иван-царевич, – сказала

     Марья-царевна, – не езди; недаром вещее сердце

     Ноет во мне: беда приключится». – «Чего ты боишься,

     Марья-царевна? Заедем туда на минуту; посмотрим

     Город, потом и назад». – «Заехать нетрудно, да трудно

     Выехать будет. Но быть так! ступай, а я здесь останусь

     Белым камнем лежать у дороги; смотри ж, мой милый,

     Будь осторожен: царь и царица, и дочь их царевна

     Выдут навстречу тебе, и с ними прекрасный младенец

     Будет; младенца того не целуй: поцелуешь – забудешь

     Тотчас меня, тогда и я не останусь на свете,

     С горя умру, и умру от тебя. Вот здесь, у дороги,

     Буду тебя дожидаться я три дня; когда же на третий

     День не придешь... но прости, поезжай». И в город поехал,

     С нею простяся, Иван-царевич один. У дороги

     Белым камнем осталася Марья-царевна. Проходит

     День, проходит другой, напоследок проходит и третий —

     Нет Ивана-царевича. Бедная Марья-царевна!

     Он не исполнил ее наставленья: в городе вышли

     Встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна;

     Выбежал с ними прекрасный младенец, мальчик-кудряшка,

     Живчик, глазенки как ясные звезды; и бросился прямо

     В руки Ивану-царевичу; он же его красотою

     Так был пленен, что, ум потерявши, в горячие щеки

     Начал его целовать; и в эту минуту затмилась

     Память его, и он позабыл о Марье-царевне.

     Горе взяло ее. «Ты покинул меня, так и жить мне

     Незачем боле». И в то же мгновенье из белого камня

     Марья-царевна в лазоревый цвет полевой превратилась.

     «Здесь, у дороги, останусь, авось мимоходом затопчет

     Кто-нибудь в землю меня», – сказала она, и росинки

     Слез на листках голубых заблистали. Дорогой в то время

     Шел старик; он цветок голубой у дороги увидел;

     Нежной его красотою пленясь, осторожно он вырыл

     С корнем его, и в избушку свою перенес, и в корытце

     Там посадил, и полил водой, и за милым цветочком

     Начал ухаживать. Что же случилось? С той самой минуты

     Все не по-старому стало в избушке; чудесное что-то

     Начало деяться в ней: проснется старик – а в избушке

     Все уж как надо прибрано; нет нигде ни пылинки.

     В полдень придет он домой – а обед уж состряпан, и чистой

     Скатертью стол уж накрыт: садися и ешь на здоровье.

     Он дивился, не знал, что подумать; ему напоследок

     Стало и страшно, и он у одной ворожейки-старушки

     Начал совета просить, что делать. «А вот что ты сделай, —

     Так отвечала ему ворожейка, – встань ты до первой

     Ранней зари, пока петухи не пропели, и в оба

     Глаза гляди: что начнет в избушке твоей шевелиться,

     То ты вот этим платком и накрой. Что будет, увидишь».

     Целую ночь напролет старик пролежал на постеле,

     Глаз не смыкая. Заря занялася, и стало в избушке

     Видно, и видит он вдруг, что цветок голубой встрепенулся,

     С тонкого стебля спорхнул и начал летать по избушке;

     Все между тем по местам становилось, повсюду сметалась

     Пыль, и огонь разгорался в печурке. Проворно с постели

     Прянул старик и накрыл цветочек платком, и явилась

     Вдруг пред глазами его красавица Марья-царевна.

     «Что ты сделал? – сказала она. – Зачем возвратил ты

     Жизнь мне мою? Жених мой, Иван-царевич прекрасный,

     Бросил меня, и я им забыта». – «Иван твой царевич

     Женится нынче. Уж свадебный пир приготовлен, и гости

     Съехались все». Заплакала горько Марья-царевна;

     Слезы потом отерла; потом, в сарафан нарядившись,

     В город крестьянкой пошла. Приходит на царскую кухню;

     Бегают там повара в колпаках и фартуках белых;

     Шум, возня, стукотня. Вот Марья-царевна, приближась

     К старшему повару, с видом умильным и сладким, как флейта,

     Голосом молвила: «Повар, голубчик, послушай, позволь мне

     Свадебный спечь пирог для Ивана-царевича». Повар,

     Занятый делом, с досады хотел огрызнуться; но слово

     Замерло вдруг у него на губах, когда он увидел

     Марью-царевну; и ей отвечал он с приветливым взглядом:

     «В добрый час, девица-красавица; все, что угодно,

     Делай; Ивану-царевичу сам поднесу я пирог твой».

     Вот пирог испечен; а званые гости, как должно,

     Все уж сидят за столом и пируют. Услужливый повар

     Важно огромный пирог на узорном серебряном блюде

     Ставит на стол перед самым Иваном-царевичем; гости

     Все удивились, увидя пирог. Но лишь только верхушку

     Срезал с него Иван-царевич – новое чудо!

     Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда.

     Голубь по столу ходит; голубка за ним и воркует:

     «Голубь, мой голубь, постой, не беги; обо мне ты забудешь

     Так, как Иван-царевич забыл о Марье-царевне!»

     Ахнул Иван-царевич, то слово голубки услышав;

     Он вскочил как безумный и кинулся в дверь, а за дверью

     Марья-царевна стоит уж и ждет. У крыльца же

     Конь вороной с нетерпенья, оседланный, взнузданный пляшет.

     Нечего медлить: поехал Иван-царевич с своею

     Марьей-царевной: едут да едут, и вот приезжают

     В царство царя Берендея они. И царь и царица

     Приняли их с весельем таким, что такого веселья

     Видом не видано, слыхом не слыхано. Долго не стали

     Думать, честным пирком да за свадебку; съехались гости,

     Свадьбу сыграли; я там был, там мед я и пиво

     Пил; по усам текло, да в рот не попало; и все тут.

    

   

  
  
   

    А.С. Пушкин 

   

   
    

     Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди 

    

    
     
      Три девицы под окном

      Пряли поздно вечерком.

      «Кабы я была царица, —

      Говорит одна девица, —

      То на весь крещеный мир

      Приготовила б я пир».

      «Кабы я была царица, —

      Говорит ее сестрица, —

      То на весь бы мир одна

      Наткала я полотна».

      «Кабы я была царица, —

      Третья молвила сестрица, —

      Я б для батюшки-царя

      Родила богатыря».

     

     
      Только вымолвить успела,

      Дверь тихонько заскрыпела,

      И в светлицу входит царь,

      Стороны той государь.

      Во все время разговора

      Он стоял позадь забора;

      Речь последней по всему

      Полюбилася ему.

      «Здравствуй, красная девица, —

      Говорит он, – будь царица

      И роди богатыря

      Мне к исходу сентября.

      Вы ж, голубушки-сестрицы,

      Выбирайтесь из светлицы,

      Поезжайте вслед за мной,

      Вслед за мной и за сестрой:

      Будь одна из вас ткачиха,

      А другая повариха».

     

     
      В сени вышел царь-отец.

      Все пустились во дворец.

      Царь недолго собирался:

      В тот же вечер обвенчался.

      Царь Салтан за пир честной

      Сел с царицей молодой;

      А потом честные гости

      На кровать слоновой кости

      Положили молодых

      И оставили одних.

      В кухне злится повариха,

      Плачет у станка ткачиха,

      И завидуют оне

      Государевой жене.

      А царица молодая,

      Дела вдаль не отлагая,

      С первой ночи понесла.

     

     
      В те поры война была.

      Царь Салтан, с женой простяся,

      На добра-коня садяся,

      Ей наказывал себя

      Поберечь, его любя.

      Между тем, как он далеко

      Бьется долго и жестоко,

      Наступает срок родин;

      Сына бог им дал в аршин,

      И царица над ребенком

      Как орлица над орленком;

      Шлет с письмом она гонца,

      Чтоб обрадовать отца.

      А ткачиха с поварихой,

      С сватьей бабой Бабарихой,

      Извести ее хотят,

      Перенять гонца велят;

      Сами шлют гонца другого

      Вот с чем от слова до слова:

      «Родила царица в ночь

      Не то сына, не то дочь;

      Не мышонка, не лягушку,

      А неведому зверюшку».

     

     
      Как услышал царь-отец,

      Что донес ему гонец,

      В гневе начал он чудесить

      И гонца хотел повесить;

      Но, смягчившись на сей раз,

      Дал гонцу такой приказ:

      «Ждать царева возвращенья

      Для законного решенья».

     

     
      Едет с грамотой гонец,

      И приехал наконец.

      А ткачиха с поварихой,

      С сватьей бабой Бабарихой,

      Обобрать его велят;

      Допьяна гонца поят

      И в суму его пустую

      Суют грамоту другую —

      И привез гонец хмельной

      В тот же день приказ такой:

      «Царь велит своим боярам,

      Времени не тратя даром,

      И царицу и приплод

      Тайно бросить в бездну вод».

      Делать нечего: бояре,

      Потужив о государе

      И царице молодой,

      В спальню к ней пришли толпой.

      Объявили царску волю —

      Ей и сыну злую долю,

      Прочитали вслух указ,

      И царицу в тот же час

      В бочку с сыном посадили,

      Засмолили, покатили

      И пустили в Окиян —

      Так велел-де царь Салтан.

     

     
      В синем небе звезды блещут,

      В синем море волны хлещут;

      Туча по небу идет,

      Бочка по морю плывет.

      Словно горькая вдовица,

      Плачет, бьется в ней царица;

      И растет ребенок там

      Не по дням, а по часам.

      День прошел, царица вопит...

      А дитя волну торопит:

      «Ты волна моя, волна!

      Ты гульлива и вольна;

      Плещешь ты, куда захочешь,

      Ты морские камни точишь,

      Топишь берег ты земли,

      Подымаешь корабли —

      Не губи ты нашу душу:

      Выплесни ты нас на сушу!»

      И послушалась волна:

      Тут же на берег она

      Бочку вынесла легонько

      И отхлынула тихонько.

      Мать с младенцем спасена;

      Землю чувствует она.

      Но из бочки кто их вынет?

      Бог неужто их покинет?

      Сын на ножки поднялся,

      В дно головкой уперся,

      Понатужился немножко:

      «Как бы здесь на двор окошко

      Нам проделать?» – молвил он,

      Вышиб дно и вышел вон.

     

     
      Мать и сын теперь на воле;

      Видят холм в широком поле,

      Море синее кругом,

      Дуб зеленый над холмом.

      Сын подумал: добрый ужин

      Был бы нам, однако, нужен.

      Ломит он у дуба сук

      И в тугой сгибает лук,

      Со креста снурок шелковый

      Натянул на лук дубовый,

      Тонку тросточку сломил,

      Стрелкой легкой завострил

      И пошел на край долины

      У моря искать дичины.

     

     
      К морю лишь подходит он,

      Вот и слышит будто стон...

      Видно на́ море не тихо;

      Смотрит – видит дело лихо:

      Бьется лебедь средь зыбей,

      Коршун носится над ней;

      Та бедняжка так и плещет,

      Воду вкруг мутит и хлещет...

      Тот уж когти распустил,

      Клёв кровавый навострил...

      Но как раз стрела запела,

      В шею коршуна задела —

      Коршун в море кровь пролил,

      Лук царевич опустил;

      Смотрит: коршун в море тонет

      И не птичьим криком стонет,

      Лебедь около плывет,

      Злого коршуна клюет,

      Гибель близкую торопит,

      Бьет крылом и в море топит —

      И царевичу потом

      Молвит русским языком:

      «Ты, царевич, мой спаситель,

      Мой могучий избавитель,

      Не тужи, что за меня

      Есть не будешь ты три дня,

      Что стрела пропала в море;

      Это горе – все не горе.

      Отплачу тебе добром,

      Сослужу тебе потом:

      Ты не лебедь ведь избавил,

      Девицу в живых оставил;

      Ты не коршуна убил,

      Чародея подстрелил.

      Ввек тебя я не забуду:

      Ты найдешь меня повсюду,

      А теперь ты воротись,

      Не горюй и спать ложись».

     

     
      Улетела лебедь-птица,

      А царевич и царица,

      Целый день проведши так,

      Лечь решились натощак.

      Вот открыл царевич очи;

      Отрясая грезы ночи

      И дивясь, перед собой

      Видит город он большой,

      Стены с частыми зубцами,

      И за белыми стенами

      Блещут маковки церквей

      И святых монастырей.

      Он скорей царицу будит;

      Та как ахнет!.. «То ли будет? —

      Говорит он, – вижу я:

      Лебедь тешится моя».

      Мать и сын идут ко граду.

      Лишь ступили за ограду,

      Оглушительный трезвон

      Поднялся со всех сторон:

      К ним народ навстречу валит,

      Хор церковный бога хвалит;

      В колымагах золотых

      Пышный двор встречает их;

      Все их громко величают

      И царевича венчают

      Княжей шапкой, и главой

      Возглашают над собой;

      И среди своей столицы,

      С разрешения царицы,

      В тот же день стал княжить он

      И нарекся: князь Гвидон.

     

     
      Ветер на море гуляет

      И кораблик подгоняет;

      Он бежит себе в волнах

      На раздутых парусах.

      Корабельщики дивятся,

      На кораблике толпятся,

      На знакомом острову

      Чудо видят наяву:

      Город новый златоглавый,

      Пристань с крепкою заставой;

      Пушки с пристани палят,

      Кораблю пристать велят.

      Пристают к заставе гости;

      Князь Гвидон зовет их в гости,

      Их он кормит и поит

      И ответ держать велит:

      «Чем вы, гости, торг ведете

      И куда теперь плывете?»

      Корабельщики в ответ:

      «Мы объехали весь свет,

      Торговали соболями,

      Чернобурыми лисами;

      А теперь нам вышел срок,

      Едем прямо на восток,

      Мимо острова Буяна,

      В царство славного Салтана...»

      Князь им вымолвил тогда:

      «Добрый путь вам, господа,

      По морю по Окияну

      К славному царю Салтану;

      От меня ему поклон».

      Гости в путь, а князь Гвидон

      С берега душой печальной

      Провожает бег их дальный;

      Глядь – поверх текучих вод

      Лебедь белая плывет.

      «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!

      Что ты тих, как день ненастный?

      Опечалился чему?» —

      Говорит она ему.

      Князь печально отвечает:

      «Грусть-тоска меня съедает,

      Одолела молодца:

      Видеть я б хотел отца».

      Лебедь князю: «Вот в чем горе!

      Ну, послушай: хочешь в море

      Полететь за кораблем?

      Будь же, князь, ты комаром».

      И крылами замахала,

      Воду с шумом расплескала

      И обрызгала его

      С головы до ног всего.

      Тут он в точку уменьшился,

      Комаром оборотился,

      Полетел и запищал,

      Судно на море догнал,

      Потихоньку опустился

      На корабль – и в щель забился.

     

     
      Ветер весело шумит,

      Судно весело бежит

      Мимо острова Буяна,

      К царству славного Салтана,

      И желанная страна

      Вот уж издали видна.

      Вот на берег вышли гости;

      Царь Салтан зовет их в гости,

      И за ними во дворец

      Полетел наш удалец.

      Видит: весь сияя в злате,

      Царь Салтан сидит в палате

      На престоле и в венце

      С грустной думой на лице;

      А ткачиха с поварихой,

      С сватьей бабой Бабарихой,

      Около царя сидят

      И в глаза ему глядят.

      Царь Салтан гостей сажает

      За свой стол и вопрошает:

      «Ой вы, гости-господа,

      Долго ль ездили? куда?

      Ладно ль за морем, иль худо?

      И какое в свете чудо?»

      Корабельщики в ответ:

      «Мы объехали весь свет;

      За морем житье не худо,

      В свете ж вот какое чудо:

      В море остров был крутой,

      Не привальный, не жилой;

      Он лежал пустой равниной;

      Рос на нем дубок единый;

      А теперь стоит на нем

      Новый город со дворцом,

      С златоглавыми церквами,

      С теремами и садами,

      А сидит в нем князь Гвидон;

      Он прислал тебе поклон».

      Царь Салтан дивится чуду;

      Молвит он: «Коль жив я буду,

      Чудный остров навещу,

      У Гвидона погощу».

      А ткачиха с поварихой,

      С сватьей бабой Бабарихой,

      Не хотят его пустить

      Чудный остров навестить.

      «Уж диковинка, ну право, —

      Подмигнув другим лукаво,

      Повариха говорит, —

      Город у моря стоит!

      Знайте, вот что не безделка:

      Ель в лесу, под елью белка,

      Белка песенки поет

      И орешки все грызет,

      А орешки не простые,

      Всё скорлупки золотые,

      Ядра – чистый изумруд;

      Вот что чудом-то зовут».

      Чуду царь Салтан дивится,

      А комар-то злится, злится —

      И впился комар как раз

      Тетке прямо в правый глаз.

      Повариха побледнела,

      Обмерла и окривела.

      Слуги, сватья и сестра

      С криком ловят комара.

      «Распроклятая ты мошка!

      Мы тебя!..» А он в окошко,

      Да спокойно в свой удел

      Через море полетел.

     

     
      Снова князь у моря ходит,

      С синя моря глаз не сводит;

      Глядь – поверх текучих вод

      Лебедь белая плывет.

      «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!

      Что ж ты тих, как день ненастный?

      Опечалился чему?» —

      Говорит она ему.

      Князь Гвидон ей отвечает:

      «Грусть-тоска меня съедает;

      Чудо чудное завесть

      Мне б хотелось. Где-то есть

      Ель в лесу, под елью белка;

      Диво, право, не безделка —

      Белка песенки поет,

      Да орешки все грызет,

      А орешки не простые,

      Всё скорлупки золотые,

      Ядра – чистый изумруд;

      Но, быть может, люди врут».

      Князю лебедь отвечает:

      «Свет о белке правду бает;

      Это чудо знаю я;

      Полно, князь, душа моя,

      Не печалься; рада службу

      Оказать тебе я в дружбу».

      С ободренною душой

      Князь пошел себе домой;

      Лишь ступил на двор широкий —

      Что ж? под елкою высокой,

      Видит, белочка при всех

      Золотой грызет орех,

      Изумрудец вынимает,

      А скорлупку собирает,

      Кучки равные кладет

      И с присвисточкой поет

      При честном при всем народе:

      Во саду ли, в огороде.

      Изумился князь Гвидон.

      «Ну, спасибо, – молвил он, —

      Ай да лебедь – дай ей боже,

      Что и мне, веселье то же».

      Князь для белочки потом

      Выстроил хрустальный дом,

      Караул к нему приставил

      И притом дьяка заставил

      Строгий счет орехам весть.

      Князю прибыль, белке честь.

     

     
      Ветер по морю гуляет

      И кораблик подгоняет;

      Он бежит себе в волнах

      На поднятых парусах

      Мимо острова крутого,

      Мимо города большого:

      Пушки с пристани палят,

      Кораблю пристать велят.

      Пристают к заставе гости;

      Князь Гвидон зовет их в гости,

      Их и кормит и поит

      И ответ держать велит:

      «Чем вы, гости, торг ведете

      И куда теперь плывете?»

      Корабельщики в ответ:

      «Мы объехали весь свет,

      Торговали мы конями,

      Всё донскими жеребцами,

      А теперь нам вышел срок —

      И лежит нам путь далек:

      Мимо острова Буяна,

      В царство славного Салтана...»

      Говорит им князь тогда:

      «Добрый путь вам, господа,

      По морю по Окияну

      К славному царю Салтану;

      Да скажите: князь Гвидон

      Шлет царю-де свой поклон».

     

     
      Гости князю поклонились,

      Вышли вон и в путь пустились.

      К морю князь – а лебедь там

      Уж гуляет по волнам.

      Молит князь: душа-де просит,

      Так и тянет и уносит...

      Вот опять она его

      Вмиг обрызгала всего:

      В муху князь оборотился,

      Полетел и опустился

      Между моря и небес

      На корабль – и в щель залез.

     

     
      Ветер весело шумит,

      Судно весело бежит

      Мимо острова Буяна,

      В царство славного Салтана —

      И желанная страна

      Вот уж издали видна;

      Вот на берег вышли гости;

      Царь Салтан зовет их в гости,

      И за ними во дворец

      Полетел наш удалец.

      Видит: весь сияя в злате,

      Царь Салтан сидит в палате

      На престоле и в венце,

      С грустной думой на лице.

      А ткачиха с Бабарихой

      Да с кривою поварихой

      Около царя сидят,

      Злыми жабами глядят.

      Царь Салтан гостей сажает

      За свой стол и вопрошает:

      «Ой вы, гости-господа,

      Долго ль ездили? куда?

      Ладно ль за морем, иль худо,

      И какое в свете чудо?»

      Корабельщики в ответ:

      «Мы объехали весь свет;

      За морем житье не худо;

      В свете ж вот какое чудо:

      Остров на море лежит,

      Град на острове стоит

      С златоглавыми церквами,

      С теремами да садами;

      Ель растет перед дворцом,

      А под ней хрустальный дом;

      Белка там живет ручная,

      Да затейница какая!

      Белка песенки поет,

      Да орешки всё грызет,

      А орешки не простые,

      Все скорлупки золотые,

      Ядра – чистый изумруд;

      Слуги белку стерегут,

      Служат ей прислугой разной —

      И приставлен дьяк приказный

      Строгий счет орехам весть;

      Отдает ей войско честь;

      Из скорлупок льют монету,

      Да пускают в ход по свету;

      Девки сыплют изумруд

      В кладовые да под спуд;

      Все в том острове богаты,

      Изоб нет, везде палаты;

      А сидит в нем князь Гвидон;

      Он прислал тебе поклон».

      Царь Салтан дивится чуду.

      «Если только жив я буду,

      Чудный остров навещу,

      У Гвидона погощу».

      А ткачиха с поварихой,

      С сватьей бабой Бабарихой,

      Не хотят его пустить

      Чудный остров навестить.

      Усмехнувшись исподтиха,

      Говорит царю ткачиха:

      «Что тут дивного? ну, вот!

      Белка камушки грызет,

      Мечет золото и в груды

      Загребает изумруды;

      Этим нас не удивишь,

      Правду ль, нет ли говоришь.

      В свете есть иное диво:

      Море вздуется бурливо,

      Закипит, подымет вой,

      Хлынет на берег пустой,

      Разольется в шумном беге,

      И очутятся на бреге,

      В чешуе, как жар горя,

      Тридцать три богатыря,

      Все красавцы удалые,

      Великаны молодые,

      Все равны, как на подбор,

      С ними дядька Черномор.

      Это диво, так уж диво,

      Можно молвить справедливо!»

      Гости умные молчат,

      Спорить с нею не хотят.

      Диву царь Салтан дивится,

      А Гвидон-то злится, злится...

      Зажужжал он и как раз

      Тетке сел на левый глаз,

      И ткачиха побледнела:

      «Ай!» и тут же окривела;

      Все кричат: «Лови, лови,

      Да дави ее, дави...

      Вот ужо! постой немножко,

      Погоди...» А князь в окошко,

      Да спокойно в свой удел

      Через море полетел.

     

     
      Князь у синя моря ходит,

      С синя моря глаз не сводит;

      Глядь – поверх текучих вод

      Лебедь белая плывет.

      «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!

      Что ты тих, как день ненастный?

      Опечалился чему?» —

      Говорит она ему.

      Князь Гвидон ей отвечает:

      «Грусть-тоска меня съедает —

      Диво б дивное хотел

      Перенесть я в мой удел».

      «А какое ж это диво?»

      «Где-то вздуется бурливо

      Окиян, подымет вой,

      Хлынет на берег пустой,

      Расплеснется в шумном беге,

      И очутятся на бреге,

      В чешуе, как жар горя,

      Тридцать три богатыря,

      Все красавцы молодые,

      Великаны удалые,

      Все равны, как на подбор,

      С ними дядька Черномор».

      Князю лебедь отвечает:

      «Вот что, князь, тебя смущает?

      Не тужи, душа моя,

      Это чудо знаю я.

      Эти витязи морские

      Мне ведь братья все родные.

      Не печалься же, ступай,

      В гости братцев поджидай».

     

     
      Князь пошел, забывши горе,

      Сел на башню, и на море

      Стал глядеть он; море вдруг

      Всколыхалося вокруг,

      Расплескалось в шумном беге

      И оставило на бреге

      Тридцать три богатыря;

      В чешуе, как жар горя,

      Идут витязи четами,

      И, блистая сединами,

      Дядька впереди идет

      И ко граду их ведет.

      С башни князь Гвидон сбегает,

      Дорогих гостей встречает;

      Второпях народ бежит;

      Дядька князю говорит:

      «Лебедь нас к тебе послала

      И наказом наказала

      Славный город твой хранить

      И дозором обходить.

      Мы отныне ежеденно

      Вместе будем непременно

      У высоких стен твоих

      Выходить из вод морских,

      Так увидимся мы вскоре,

      А теперь пора нам в море;

      Тяжек воздух нам земли».

      Все потом домой ушли.

     

     
      Ветер по морю гуляет

      И кораблик подгоняет;

      Он бежит себе в волнах

      На поднятых парусах

      Мимо острова крутого,

      Мимо города большого;

      Пушки с пристани палят,

      Кораблю пристать велят.

      Пристают к заставе гости.

      Князь Гвидон зовет их в гости,

      Их и кормит и поит

      И ответ держать велит:

      «Чем вы, гости, торг ведете?

      И куда теперь плывете?»

      Корабельщики в ответ:

      «Мы объехали весь свет;

      Торговали мы булатом,

      Чистым серебром и златом,

      И теперь нам вышел срок;

      А лежит нам путь далек,

      Мимо острова Буяна,

      В царство славного Салтана».

      Говорит им князь тогда:

      «Добрый путь вам, господа,

      По морю по Окияну

      К славному царю Салтану.

      Да скажите ж: князь Гвидон

      Шлет-де свой царю поклон».

     

     
      Гости князю поклонились,

      Вышли вон и в путь пустились.

      К морю князь, а лебедь там

      Уж гуляет по волнам.

      Князь опять: душа-де просит...

      Так и тянет и уносит...

      И опять она его

      Вмиг обрызгала всего.

      Тут он очень уменьшился,

      Шмелем князь оборотился,

      Полетел и зажужжал;

      Судно на море догнал,

      Потихоньку опустился

      На корму – и в щель забился.

     

     
      Ветер весело шумит,

      Судно весело бежит

      Мимо острова Буяна,

      В царство славного Салтана,

      И желанная страна

      Вот уж издали видна.

      Вот на берег вышли гости.

      Царь Салтан зовет их в гости,

      И за ними во дворец

      Полетел наш удалец.

      Видит, весь сияя в злате,

      Царь Салтан сидит в палате

      На престоле и в венце,

      С грустной думой на лице.

      А ткачиха с поварихой,

      С сватьей бабой Бабарихой,

      Около царя сидят —

      Четырьмя все три глядят.

      Царь Салтан гостей сажает

      За свой стол и вопрошает:

      «Ой вы, гости-господа,

      Долго ль ездили? куда?

      Ладно ль за морем иль худо?

      И какое в свете чудо?»

      Корабельщики в ответ:

      «Мы объехали весь свет;

      За морем житье не худо;

      В свете ж вот какое чудо:

      Остров на море лежит,

      Град на острове стоит,

      Каждый день идет там диво:

      Море вздуется бурливо,

      Закипит, подымет вой,

      Хлынет на берег пустой,

      Расплеснется в скором беге —

      И останутся на бреге

      Тридцать три богатыря,

      В чешуе златой горя,

      Все красавцы молодые,

      Великаны удалые,

      Все равны, как на подбор;

      Старый дядька Черномор

      С ними из моря выходит

      И попарно их выводит,

      Чтобы остров тот хранить

      И дозором обходить —

      И той стражи нет надежней,

      Ни храбрее, ни прилежней.

      А сидит там князь Гвидон;

      Он прислал тебе поклон».

     

     
      Царь Салтан дивится чуду.

      «Коли жив я только буду,

      Чудный остров навещу

      И у князя погощу».

      Повариха и ткачиха

      Ни гугу – но Бабариха,

      Усмехнувшись, говорит:

      «Кто нас этим удивит?

      Люди из моря выходят

      И себе дозором бродят!

      Правду ль бают, или лгут,

      Дива я не вижу тут.

      В свете есть такие ль дива?

      Вот идет молва правдива:

      За морем царевна есть,

      Что не можно глаз отвесть:

      Днем свет божий затмевает,

      Ночью землю освещает,

      Месяц под косой блестит,

      А во лбу звезда горит.

      А сама-то величава,

      Выплывает, будто пава;

      А как речь-то говорит,

      Словно реченька журчит.

      Молвить можно справедливо,

      Это диво, так уж диво».

      Гости умные молчат:

      Спорить с бабой не хотят.

      Чуду царь Салтан дивится —

      А царевич хоть и злится,

      Но жалеет он очей

      Старой бабушки своей:

      Он над ней жужжит, кружится —

      Прямо на нос к ней садится,

      Нос ужалил богатырь:

      На носу вскочил волдырь.

      И опять пошла тревога:

      «Помогите, ради бога!

      Караул! лови, лови,

      Да дави его, дави...

      Вот ужо! пожди немножко,

      Погоди!..» А шмель в окошко,

      Да спокойно в свой удел

      Через море полетел.

     

     
      Князь у синя моря ходит,

      С синя моря глаз не сводит;

      Глядь – поверх текучих вод

      Лебедь белая плывет.

      «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!

      Что ж ты тих, как день ненастный?

      Опечалился чему?» —

      Говорит она ему.

      Князь Гвидон ей отвечает:

      «Грусть-тоска меня съедает:

      Люди женятся; гляжу,

      Неженат лишь я хожу».

      «А кого же на примете

      Ты имеешь? – «Да на свете,

      Говорят, царевна есть,

      Что не можно глаз отвесть.

      Днем свет божий затмевает,

      Ночью землю освещает —

      Месяц под косой блестит,

      А во лбу звезда горит.

      А сама-то величава,

      Выступает, будто пава;

      Сладку речь-то говорит,

      Будто реченька журчит.

      Только, полно, правда ль это?»

      Князь со страхом ждет ответа.

      Лебедь белая молчит

      И, подумав, говорит:

      «Да! такая есть девица.

      Но жена не рукавица:

      С белой ручки не стряхнешь,

      Да за пояс не заткнешь.

      Услужу тебе советом —

      Слушай: обо всем об этом

      Пораздумай ты путем,

      Не раскаяться б потом».

      Князь пред нею стал божиться,

      Что пора ему жениться,

      Что об этом обо всем

      Передумал он путем;

      Что готов душою страстной

      За царевною прекрасной

      Он пешком идти отсель

      Хоть за тридевять земель.

      Лебедь тут, вздохнув глубоко,

      Молвила: «Зачем далеко?

      Знай, близка судьба твоя,

      Ведь царевна эта – я».

      Тут она, взмахнув крылами,

      Полетела над волнами

      И на берег с высоты

      Опустилася в кусты,

      Встрепенулась, отряхнулась

      И царевной обернулась:

      Месяц под косой блестит,

      А во лбу звезда горит;

      А сама-то величава,

      Выступает, будто пава;

      А как речь-то говорит,

      Словно реченька журчит.

      Князь царевну обнимает,

      К белой груди прижимает

      И ведет ее скорей

      К милой матушки своей.

      Князь ей в ноги, умоляя:

      «Государыня родная!

      Выбрал я жену себе,

      Дочь послушную тебе,

      Просим оба разрешенья,

      Твоего благословенья:

      Ты детей благослови

      Жить в совете и любви».

      Над главою их покорной

      Мать с иконой чудотворной

      Слезы льет и говорит:

      «Бог вас, дети, наградит».

      Князь не долго собирался,

      На царевне обвенчался;

      Стали жить да поживать,

      Да приплода поджидать.

     

     
      Ветер по морю гуляет

      И кораблик подгоняет;

      Он бежит себе в волнах

      На раздутых парусах

      Мимо острова крутого,

      Мимо города большого;

      Пушки с пристани палят,

      Кораблю пристать велят.

      Пристают к заставе гости.

      Князь Гвидон зовет их в гости,

      Он их кормит и поит

      И ответ держать велит:

      «Чем вы, гости, торг ведете

      И куда теперь плывете?»

      Корабельщики в ответ:

      «Мы объехали весь свет,

      Торговали мы недаром

      Неуказанным товаром;

      А лежит нам путь далек:

      Восвояси на восток,

      Мимо острова Буяна,

      В царство славного Салтана».

      Князь им вымолвил тогда:

      «Добрый путь вам, господа,

      По морю по Окияну

      К славному царю Салтану;

      Да напомните ему,

      Государю своему:

      К нам он в гости обещался,

      А доселе не собрался —

      Шлю ему я свой поклон».

      Гости в путь, а князь Гвидон

      Дома на сей раз остался

      И с женою не расстался.

      Ветер весело шумит,

      Судно весело бежит

      Мимо острова Буяна

      К царству славного Салтана,

      И знакомая страна

      Вот уж издали видна.

      Вот на берег вышли гости.

      Царь Салтан зовет их в гости.

      Гости видят: во дворце

      Царь сидит в своем венце,

      А ткачиха с поварихой,

      С сватьей бабой Бабарихой,

      Около царя сидят,

      Четырьмя все три глядят.

      Царь Салтан гостей сажает

      За свой стол и вопрошает:

      «Ой вы, гости-господа,

      Долго ль ездили? куда?

      Ладно ль за морем, иль худо?

      И какое в свете чудо?»

      Корабельщики в ответ:

      «Мы объехали весь свет;

      За морем житье не худо,

      В свете ж вот какое чудо:

      Остров на море лежит,

      Град на острове стоит,

      С златоглавыми церквами,

      С теремами и садами;

      Ель растет перед дворцом,

      А под ней хрустальный дом;

      Белка в нем живет ручная,

      Да чудесница какая!

      Белка песенки поет

      Да орешки всё грызет;

      А орешки не простые,

      Скорлупы-то золотые,

      Ядра – чистый изумруд;

      Белку холят, берегут.

      Там еще другое диво:

      Море вздуется бурливо,

      Закипит, подымет вой,

      Хлынет на берег пустой,

      Расплеснется в скором беге,

      И очутятся на бреге,

      В чешуе, как жар горя,

      Тридцать три богатыря,

      Все красавцы удалые,

      Великаны молодые,

      Все равны, как на подбор,

      С ними дядька Черномор.

      И той стражи нет надежней,

      Ни храбрее, ни прилежней.

      А у князя женка есть,

      Что не можно глаз отвесть:

      Днем свет божий затмевает,

      Ночью землю освещает;

      Месяц под косой блестит,

      А во лбу звезда горит.

      Князь Гвидон тот город правит,

      Всяк его усердно славит;

      Он прислал тебе поклон,

      Да тебе пеняет он:

      К нам-де в гости обещался,

      А доселе не собрался».

     

     
      Тут уж царь не утерпел,

      Снарядить он флот велел.

      А ткачиха с поварихой,

      С сватьей бабой Бабарихой,

      Не хотят царя пустить

      Чудный остров навестить.

      Но Салтан им не внимает

      И как раз их унимает:

      «Что я? царь или дитя? —

      Говорит он не шутя: —

      Нынче ж еду!» – Тут он топнул,

      Вышел вон и дверью хлопнул.

     

     
      Под окном Гвидон сидит,

      Молча на море глядит:

      Не шумит оно, не хлещет,

      Лишь едва, едва трепещет,

      И в лазоревой дали

      Показались корабли:

      По равнинам Окияна

      Едет флот царя Салтана.

      Князь Гвидон тогда вскочил,

      Громогласно возопил:

      «Матушка моя родная!

      Ты, княгиня молодая!

      Посмотрите вы туда:

      Едет батюшка сюда».

      Флот уж к острову подходит.

      Князь Гвидон трубу наводит:

      Царь на палубе стоит

      И в трубу на них глядит;

      С ним ткачиха с поварихой,

      С сватьей бабой Бабарихой;

      Удивляются оне

      Незнакомой стороне.

      Разом пушки запалили;

      В колокольнях зазвонили;

      К морю сам идет Гвидон;

      Там царя встречает он

      С поварихой и ткачихой,

      С сватьей бабой Бабарихой;

      В город он повел царя,

      Ничего не говоря.

     

     
      Все теперь идут в палаты:

      У ворот блистают латы,

      И стоят в глазах царя

      Тридцать три богатыря,

      Все красавцы молодые,

      Великаны удалые,

      Все равны, как на подбор,

      С ними дядька Черномор.

      Царь ступил на двор широкой:

      Там под елкою высокой

      Белка песенку поет,

      Золотой орех грызет,

      Изумрудец вынимает

      И в мешечек опускает;

      И засеян двор большой

      Золотою скорлупой.

      Гости дале – торопливо

      Смотрят – что ж? княгиня – диво:

      Под косой луна блестит,

      А во лбу звезда горит;

      А сама-то величава,

      Выступает, будто пава,

      И свекровь свою ведет.

      Царь глядит – и узнает...

      В нем взыграло ретивое!

      «Что я вижу? что такое?

      Как!» – и дух в нем занялся...

      Царь слезами залился,

      Обнимает он царицу,

      И сынка, и молодицу,

      И садятся все за стол;

      И веселый пир пошел.

      А ткачиха с поварихой,

      С сватьей бабой Бабарихой,

      Разбежались по углам;

      Их нашли насилу там.

      Тут во всем они признались,

      Повинились, разрыдались;

      Царь для радости такой

      Отпустил всех трех домой.

      День прошел – царя Салтана

      Уложили спать вполпьяна.

      Я там был; мед, пиво пил —

      И усы лишь обмочил.

     

    

   
   
    

     Сказка о попе и о работнике его Балде 

    

    
     
      Жил-был поп,

      Толоконный лоб.

      Пошел поп по базару

      Посмотреть кой-какого товару.

      Навстречу ему Балда

      Идет, сам не зная куда.

      «Что, батька, так рано поднялся?

      Чего ты взыскался?»

      Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:

      Повар, конюх и плотник.

      А где найти мне такого

      Служителя не слишком дорогого?»

      Балда говорит: «Буду служить тебе славно,

      Усердно и очень исправно,

      В год за три щелка тебе по лбу,

      Есть же мне давай вареную полбу».

      Призадумался поп,

      Стал себе почесывать лоб.

      Щелк щелку ведь розь.

      Да понадеялся он на русский авось.

      Поп говорит Балде: «Ладно.

      Не будет нам обоим накладно.

      Поживи-ка на моем подворье,

      Окажи свое усердие и проворье».

      Живет Балда в поповом доме,

      Спит себе на соломе,

      Ест за четверых,

      Работает за семерых;

      До́ светла все у него пляшет,

      Лошадь запряжет, полосу вспашет,

      Печь затопит, всё заготовит, закупит,

      Яичко испечет да сам и облупит.

      Попадья Балдой не нахвалится,

      Поповна о Балде лишь и печалится,

      Попенок зовет его тятей;

      Кашу заварит, нянчится с дитятей.

      Только поп один Балду не любит,

      Никогда его не приголубит,

      О расплате думает частенько;

      Время идет, и срок уж близенько.

      Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит:

      Лоб у него заране трещит.

      Вот он попадье признается:

      «Так и так: что делать остается?»

      Ум у бабы догадлив,

      На всякие хитрости повадлив.

      Попадья говорит: «Знаю средство,

      Как удалить от нас такое бедство:

      Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь;

      А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь.

      Тем ты и лоб от расправы избавишь

      И Балду-то без расплаты отправишь».

      Стало на сердце попа веселее,

      Начал он глядеть на Балду посмелее.

      Вот он кричит: «Поди-ка сюда,

      Верный мой работник Балда.

      Слушай: платить обязались черти

      Мне оброк по самой моей смерти;

      Лучшего б не надобно дохода,

      Да есть на них недоимки за три года.

      Как наешься ты своей полбы,

      Собери-ка с чертей оброк мне полный».

      Балда, с попом понапрасну не споря,

      Пошел, сел у берега моря;

      Там он стал веревку крутить

      Да конец ее в море мочить.

      Вот из моря вылез старый Бес:

      «Зачем ты, Балда, к нам залез?»

      «Да вот веревкой хочу море мо́рщить,

      Да вас, проклятое племя, корчить».

      Беса старого взяла тут унылость.

      «Скажи, за что такая немилость?»

      «Как за что? Вы не плотите оброка,

      Не помните положенного срока;

      Вот ужо будет вам потеха».

      Вам, собакам, великая помеха. —

      «Ба́лдушка, погоди ты морщить море,

      Оброк сполна ты получишь вскоре.

      Погоди, вышлю к тебе внука».

      Балда мыслит: «Этого провести не штука!»

      Вынырнул подосланный бесенок,

      Замяукал он, как голодный котенок:

      «Здравствуй, Балда мужичок;

      Какой тебе надобен оброк?

      Об оброке век мы не слыхали,

      Не было чертям такой печали.

      Ну, так и быть – возьми, да с уговору,

      С общего нашего приговору —

      Чтобы впредь не было никому горя:

      Кто скорее из нас обежит около моря,

      Тот и бери себе полный оброк,

      Между тем там приготовят мешок».

      Засмеялся Балда лукаво:

      «Что ты это выдумал, право?

      Где тебе тягаться со мною,

      Со мною, с самим Балдою?

      Экого послали супостата!

      Подожди-ка моего меньшого брата».

      Пошел Балда в ближний лесок,

      Поймал двух зайков, да в мешок.

      К морю опять он приходит,

      У моря бесенка находит.

      Держит Балда за уши одного зайку:

      «Попляши-тка ты под нашу балалайку:

      Ты, бесенок, еще молоденек,

      Со мною тягаться слабенек;

      Это было б лишь времени трата.

      Обгони-ка сперва моего брата.

      Раз, два, три! догоняй-ка».

      Пустились бесенок и зайка:

      Бесенок по берегу морскому,

      А зайка в лесок до дому.

      Вот, море кругом обежавши,

      Высунув язык, мордку поднявши,

      Прибежал бесенок, задыхаясь,

      Весь мокрешенек, лапкой утираясь,

      Мысля: дело с Балдою сладит.

      Глядь – а Балда братца гладит,

      Приговаривая: «Братец мой любимый,

      Устал, бедняжка! отдохни, родимый».

     

     
      Бесенок оторопел,

      Хвостик поджал, совсем присмирел.

      На братца поглядывает боком.

      «Погоди, – говорит, – схожу за оброком».

      Пошел к деду, говорит: «Беда!

      Обогнал меня меньшой Балда!»

      Старый Бес стал тут думать думу.

      А Балда наделал такого шуму,

      Что все море смутилось

      И волнами так и расходилось.

      Вылез бесенок: «Полно, мужичок,

      Вышлем тебе весь оброк —

      Только слушай. Видишь ты палку эту?

      Выбери себе любимую мету.

      Кто далее палку бросит,

      Тот пускай и оброк уносит.

      Что ж? боишься вывихнуть ручки?

      Чего ты ждешь?» – Да жду вон этой тучки;

      Зашвырну туда твою палку,

      Да и начну с вами, чертями, свалку».

      Испугался бесенок да к деду,

      Рассказывать про Балдову победу,

      А Балда над морем опять шумит

      Да чертям веревкой грозит.

      Вылез опять бесенок: «Что ты хлопочешь?

      Будет тебе оброк, коли захочешь...»

      «Нет, говорит Балда, —

      Теперь моя череда,

      Условия сам назначу,

      Задам тебе, враженок, задачу.

      Посмотрим, какова у тебя сила.

      Видишь, там сивая кобыла?

      Кобылу подыми-тка ты,

      Да неси ее полверсты;

      Снесешь кобылу, оброк уж твой;

      Не снесешь кобылы, ан будет он мой».

      Бедненькой бес

      Под кобылу подлез,

      Понатужился,

      Понапружился,

      Приподнял кобылу, два шага шагнул,

      На третьем упал, ножки протянул.

      А Балда ему: «Глупый ты бес,

      Куда ж ты за нами полез?

      И руками-то снести не смог,

      А я, смотри, снесу промеж ног».

      Сел Балда на кобылку верхом,

      Да версту проскакал, так что пыль столбом.

      Испугался бесенок и к деду

      Пошел рассказывать про такую победу.

      Делать нечего – черти собрали оброк

      Да на Балду взвалили мешок.

      Идет Балда, покрякивает,

      А поп, завидя Балду, вскакивает,

      За попадью прячется,

      Со страху корячится.

      Балда его тут отыскал,

      Отдал оброк, платы требовать стал.

      Бедный поп

      Подставил лоб:

      С первого щелка

      Прыгнул поп до потолка;

      Со второго щелка

      Лишился поп языка;

      А с третьего щелка

      Вышибло ум у старика.

      А Балда приговаривал с укоризной:

      «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

     

    

   
   
    

     Cказка о мертвой царевне и о семи богатырях 

    

    
     
      Царь с царицею простился,

      В путь-дорогу снарядился,

      И царица у окна

      Села ждать его одна.

      Ждет-пождет с утра до ночи,

      Смотрит в поле, инда очи

      Разболелись глядючи

      С белой зори до ночи;

      Не видать милого друга!

      Только видит: вьется вьюга,

      Снег валится на поля,

      Вся белешенька земля.

      Девять месяцев проходит,

      С поля глаз она не сводит.

      Вот в сочельник в самый, в ночь,

      Бог дает царице дочь.

      Рано утром гость желанный,

      День и ночь так долго жданный,

      Издалеча наконец

      Воротился царь-отец.

      На него она взглянула,

      Тяжелехонько вздохнула,

      Восхищенья не снесла,

      И к обедне умерла.

     

     
      Долго царь был неутешен,

      Но как быть? и он был грешен;

      Год прошел как сон пустой,

      Царь женился на другой.

      Правду молвить, молодица

      Уж и впрямь была царица:

      Высока, стройна, бела,

      И умом и всем взяла;

      Но зато горда, ломлива,

      Своенравна и ревнива.

      Ей в приданое дано

      Было зеркальце одно;

      Свойство зеркальце имело:

      Говорить оно умело.

      С ним одним она была

      Добродушна, весела,

      С ним приветливо шутила

      И, красуясь, говорила:

      «Свет мой, зеркальце! скажи

      Да всю правду доложи:

      Я ль на свете всех милее,

      Всех румяней и белее?»

      И ей зеркальце в ответ:

      «Ты, конечно, спору нет;

      Ты, царица, всех милее,

      Всех румяней и белее».

      И царица хохотать,

      И плечами пожимать,

      И подмигивать глазами,

      И прищелкивать перстами,

      И вертеться, подбочась,

      Гордо в зеркальце глядясь.

     

     
      Но царевна молодая,

      Тихомолком расцветая,

      Между тем росла, росла,

      Поднялась – и расцвела,

      Белолица, черноброва,

      Нраву кроткого такого.

      И жених сыскался ей,

      Королевич Елисей.

      Сват приехал, царь дал слово,

      А приданое готово:

      Семь торговых городов

      Да сто сорок теремов.

     

     
      На девичник собираясь,

      Вот царица, наряжаясь

      Перед зеркальцем своим,

      Перемолвилася с ним:

      «Я ль, скажи мне, всех милее,

      Всех румяней и белее?»

      Что же зеркальце в ответ?

      «Ты прекрасна, спору нет;

      Но царевна всех милее,

      Всех румяней и белее».

      Как царица отпрыгнет,

      Да как ручку замахнет,

      Да по зеркальцу как хлопнет,

      Каблучком-то как притопнет!..

      «Ах ты, мерзкое стекло!

      Это врешь ты мне на зло.

      Как тягаться ей со мною?

      Я в ней дурь-то успокою.

      Вишь какая подросла!

      И не диво, что бела:

      Мать брюхатая сидела

      Да на снег лишь и глядела!

      Но скажи: как можно ей

      Быть во всем меня милей?

      Признавайся: всех я краше.

      Обойди все царство наше,

      Хоть весь мир; мне ровной нет.

      Так ли?» Зеркальце в ответ:

      «А царевна всё ж милее,

      Всё ж румяней и белее».

      Делать нечего. Она,

      Черной зависти полна,

      Бросив зеркальце под лавку,

      Позвала к себе Чернавку

      И наказывает ей,

      Сенной девушке своей,

      Весть царевну в глушь лесную

      И, связав ее, живую

      Под сосной оставить там

      На съедение волкам.

     

     
      Черт ли сладит с бабой гневной?

      Спорить нечего. С царевной

      Вот Чернавка в лес пошла

      И в такую даль свела,

      Что царевна догадалась,

      И до смерти испугалась,

      И взмолилась: «Жизнь моя!

      В чем, скажи, виновна я?

      Не губи меня, девица!

      А как буду я царица,

      Я пожалую тебя».

      Та, в душе ее любя,

      Не убила, не связала,

      Отпустила и сказала:

      «Не кручинься, бог с тобой».

      А сама пришла домой.

      «Что? – сказала ей царица, —

      Где красавица девица?»

      «Там, в лесу, стоит одна, —

      Отвечает ей она. —

      Крепко связаны ей локти;

      Попадется зверю в когти,

      Меньше будет ей терпеть,

      Легче будет умереть».

     

     
      И молва трезвонить стала:

      Дочка царская пропала!

      Тужит бедный царь по ней.

      Королевич Елисей,

      Помолясь усердно богу,

      Отправляется в дорогу

      За красавицей душой,

      За невестой молодой.

     

     
      Но невеста молодая,

      До зари в лесу блуждая,

      Между тем все шла да шла

      И на терем набрела.

      Ей на встречу пес, залая,

      Прибежал и смолк, играя;

      В ворота вошла она,

      На подворье тишина.

      Пес бежит за ней, ласкаясь,

      А царевна, подбираясь,

      Поднялася на крыльцо

      И взялася за кольцо;

      Дверь тихонько отворилась,

      И царевна очутилась

      В светлой горнице; кругом

      Лавки, крытые ковром,

      Под святыми стол дубовый,

      Печь с лежанкой изразцовой.

      Видит девица, что тут

      Люди добрые живут;

      Знать, не будет ей обидно.

      Никого меж тем не видно.

      Дом царевна обошла,

      Все порядком убрала,

      Засветила богу свечку,

      Затопила жарко печку,

      На полати взобралась

      И тихонько улеглась.

     

     
      Час обеда приближался,

      Топот по двору раздался:

      Входят семь богатырей,

      Семь румяных усачей.

      Старший молвил: «Что за диво!

      Все так чисто и красиво.

      Кто-то терем прибирал

      Да хозяев поджидал.

      Кто же? Выдь и покажися,

      С нами честно подружися.

      Коль ты старый человек,

      Дядей будешь нам навек.

      Коли парень ты румяный,

      Братец будешь нам названый.

      Коль старушка, будь нам мать,

      Так и станем величать.

      Коли красная девица,

      Будь нам милая сестрица».

     

     
      И царевна к ним сошла,

      Честь хозяям отдала,

      В пояс низко поклонилась;

      Закрасневшись, извинилась,

      Что-де в гости к ним зашла,

      Хоть звана и не была.

      Вмиг по речи те спознали,

      Что царевну принимали;

      Усадили в уголок,

      Подносили пирожок;

      Рюмку полну наливали,

      На подносе подавали.

      От зеленого вина

      Отрекалася она;

      Пирожок лишь разломила,

      Да кусочек прикусила,

      И с дороги отдыхать

      Отпросилась на кровать.

      Отвели они девицу

      Вверх во светлую светлицу

      И оставили одну,

      Отходящую ко сну.

     

     
      День за днем идет, мелькая,

      А царевна молодая

      Все в лесу, не скучно ей

      У семи богатырей.

      Перед утренней зарею

      Братья дружною толпою

      Выезжают погулять,

      Серых уток пострелять,

      Руку правую потешить,

      Сарачина в поле спешить,

      Иль башку с широких плеч

      У татарина отсечь,

      Или вытравить из леса

      Пятигорского черкеса.

      А хозяюшкой она

      В терему меж тем одна

      Приберет и приготовит.

      Им она не прекословит,

      Не перечут ей они.

      Так идут за днями дни.

     

     
      Братья милую девицу

      Полюбили. К ней в светлицу

      Раз, лишь только рассвело,

      Всех их семеро вошло.

      Старший молвил ей: «Девица,

      Знаешь: всем ты нам сестрица,

      Всех нас семеро, тебя

      Все мы любим, за себя

      Взять тебя мы все бы ради,

      Да нельзя, так бога ради

      Помири нас как-нибудь:

      Одному женою будь,

      Прочим ласковой сестрою.

      Что ж качаешь головою?

      Аль отказываешь нам?

      Аль товар не по купцам?»

     

     
      «Ой вы, молодцы честные,

      Братцы вы мои родные, —

      Им царевна говорит, —

      Коли лгу, пусть бог велит

      Не сойти живой мне с места.

      Как мне быть? ведь я невеста.

      Для меня вы все равны,

      Все удалы, все умны,

      Всех я вас люблю сердечно;

      Но другому я навечно

      Отдана. Мне всех милей

      Королевич Елисей».

     

     
      Братья молча постояли

      Да в затылке почесали.

      «Спрос не грех. Прости ты нас, —

      Старший молвил, поклонясь, —

      Коли так, не заикнуся

      Уж о том». – «Я не сержуся, —

      Тихо молвила она, —

      И отказ мой не вина».

      Женихи ей поклонились,

      Потихоньку удалились,

      И согласно все опять

      Стали жить да поживать.

     

     
      Между тем царица злая,

      Про царевну вспоминая,

      Не могла простить ее,

      А на зеркальце свое

      Долго дулась и сердилась;

      Наконец об нем хватилась

      И пошла за ним, и, сев

      Перед ним, забыла гнев,

      Красоваться снова стала

      И с улыбкою сказала:

      «Здравствуй, зеркальце! скажи

      Да всю правду доложи:

      Я ль на свете всех милее,

      Всех румяней и белее?»

      И ей зеркальце в ответ:

      «Ты прекрасна, спору нет;

      Но живет без всякой славы,

      Средь зеленыя дубравы,

      У семи богатырей

      Та, что все ж тебя милей».

      И царица налетела

      На Чернавку: «Как ты смела

      Обмануть меня? и в чем!..»

      Та призналася во всем:

      Так и так. Царица злая,

      Ей рогаткой угрожая,

      Положила иль не жить,

      Иль царевну погубить.

     

     
      Раз царевна молодая,

      Милых братьев поджидая,

      Пряла, сидя под окном.

      Вдруг сердито под крыльцом

      Пес залаял, и девица

      Видит: нищая черница

      Ходит по двору, клюкой

      Отгоняя пса. «Постой,

      Бабушка, постой немножко, —

      Ей кричит она в окошко, —

      Пригрожу сама я псу

      И кой-что тебе снесу».

      Отвечает ей черница:

      «Ох ты, дитятко девица!

      Пес проклятый одолел,

      Чуть до смерти не заел.

      Посмотри, как он хлопочет!

      Выдь ко мне». – Царевна хочет

      Выйти к ней и хлеб взяла,

      Но с крылечка лишь сошла,

      Пес ей под ноги – и лает,

      И к старухе не пускает;

      Лишь пойдет старуха к ней,

      Он, лесного зверя злей,

      На старуху. «Что за чудо?

      Видно, выспался он худо, —

      Ей царевна говорит, —

      На ж, лови!» – и хлеб летит.

      Старушонка хлеб поймала.

      «Благодарствую, – сказала. —

      Бог тебя благослови;

      Вот за то тебе, лови!»

      И к царевне наливное,

      Молодое, золотое,

      Прямо яблочко летит...

      Пес как прыгнет, завизжит...

      Но царевна в обе руки

      Хвать – поймала. «Ради скуки

      Кушай яблочко, мой свет.

      Благодарствуй за обед».

      Старушоночка сказала,

      Поклонилась и пропала...

      И с царевной на крыльцо

      Пес бежит и ей в лицо

      Жалко смотрит, грозно воет,

      Словно сердце песье ноет,

      Словно хочет ей сказать:

      Брось! – Она его ласкать,

      Треплет нежною рукою;

      «Что, Соколко, что с тобою?

      Ляг!» – и в комнату вошла,

      Дверь тихонько заперла,

      Под окно за пряжу села

      Ждать хозяев, а глядела

      Всё на яблоко. Оно

      Соку спелого полно,

      Так свежо и так душисто,

      Так румяно-золотисто,

      Будто медом налилось!

      Видны семечки насквозь...

     

     
      Подождать она хотела

      До обеда; не стерпела,

      В руки яблочко взяла,

      К алым губкам поднесла,

      Потихоньку прокусила

      И кусочек проглотила...

      Вдруг она, моя душа,

      Пошатнулась не дыша,

      Белы руки опустила,

      Плод румяный уронила,

      Закатилися глаза,

      И она под образа

      Головой на лавку пала

      И тиха, недвижна стала...

     

     
      Братья в ту пору домой

      Возвращалися толпой

      С молодецкого разбоя.

      Им на встречу, грозно воя,

      Пес бежит и ко двору

      Путь им кажет. «Не к добру! —

      Братья молвили, – печали

      Не минуем». Прискакали,

      Входят, ахнули. Вбежав,

      Пес на яблоко стремглав

      С лаем кинулся, озлился,

      Проглотил его, свалился

      И издох. Напоено

      Было ядом, знать, оно.

      Перед мертвою царевной

      Братья в горести душевной

      Все поникли головой,

      И с молитвою святой

      С лавки подняли, одели,

      Хоронить ее хотели

      И раздумали. Она,

      Как под крылышком у сна,

      Так тиха, свежа лежала,

      Что лишь только не дышала.

      Ждали три дня, но она

      Не восстала ото сна.

      Сотворив обряд печальный,

      Вот они во гроб хрустальный

      Труп царевны молодой

      Положили – и толпой

      Понесли в пустую гору,

      И в полуночную пору

      Гроб ее к шести столбам

      На цепях чугунных там

      Осторожно привинтили

      И решеткой оградили;

      И, пред мертвою сестрой

      Сотворив поклон земной,

      Старший молвил: «Спи во гробе;

      Вдруг погасла, жертвой злобе,

      На земле твоя краса;

      Дух твой примут небеса.

      Нами ты была любима

      И для милого хранима —

      Не досталась никому,

      Только гробу одному».

     

     
      В тот же день царица злая,

      Доброй вести ожидая,

      Втайне зеркальце взяла

      И вопрос свой задала:

      «Я ль, скажи мне, всех милее,

      Всех румяней и белее?»

      И услышала в ответ:

      «Ты, царица, спору нет,

      Ты на свете всех милее,

      Всех румяней и белее».

     

     
      За невестою своей

      Королевич Елисей

      Между тем по свету скачет.

      Нет как нет! Он горько плачет,

      И кого ни спросит он,

      Всем вопрос его мудрен;

      Кто в глаза ему смеется,

      Кто скорее отвернется;

      К красну солнцу наконец

      Обратился молодец:

      «Свет наш солнышко! Ты ходишь

      Круглый год по небу, сводишь

      Зиму с теплою весной,

      Всех нас видишь под собой.

      Аль откажешь мне в ответе?

      Не видало ль где на свете

      Ты царевны молодой?

      Я жених ей». – «Свет ты мой, —

      Красно солнце отвечало, —

      Я царевны не видало.

      Знать, ее в живых уж нет.

      Разве месяц, мой сосед,

      Где-нибудь ее да встретил

      Или след ее заметил».

     

     
      Темной ночки Елисей

      Дождался в тоске своей.

      Только месяц показался,

      Он за ним с мольбой погнался.

      «Месяц, месяц, мой дружок,

      Позолоченный рожок!

      Ты встаешь во тьме глубокой,

      Круглолицый, светлоокий,

      И, обычай твой любя,

      Звезды смотрят на тебя.

      Аль откажешь мне в ответе?

      Не видал ли где на свете

      Ты царевны молодой?

      Я жених ей». – «Братец мой,

      Отвечает месяц ясный, —

      Не видал я девы красной.

      На стороже я стою

      Только в очередь мою.

      Без меня царевна, видно,

      Пробежала». – «Как обидно!» —

      Королевич отвечал.

      Ясный месяц продолжал:

      «Погоди; об ней, быть может,

      Ветер знает. Он поможет.

      Ты к нему теперь ступай,

      Не печалься же, прощай».

     

     
      Елисей, не унывая,

      К ветру кинулся, взывая:

      «Ветер, ветер! Ты могуч,

      Ты гоняешь стаи туч,

      Ты волнуешь сине море,

      Всюду веешь на просторе,

      Не боишься никого,

      Кроме бога одного.

      Аль откажешь мне в ответе?

      Не видал ли где на свете

      Ты царевны молодой?

      Я жених ее». – «Постой, —

      Отвечает ветер буйный, —

      Там за речкой тихоструйной

      Есть высокая гора,

      В ней глубокая нора;

      В той норе, во тьме печальной,

      Гроб качается хрустальный

      На цепях между столбов.

      Не видать ничьих следов

      Вкруг того пустого места;

      В том гробу твоя невеста».

     

     
      Ветер дале побежал.

      Королевич зарыдал

      И пошел к пустому месту,

      На прекрасную невесту

      Посмотреть еще хоть раз.

      Вот идет; и поднялась

      Перед ним гора крутая;

      Вкруг нее страна пустая;

      Под горою темный вход.

      Он туда скорей идет.

      Перед ним, во мгле печальной,

      Гроб качается хрустальный,

      И в хрустальном гробе том

      Спит царевна вечным сном.

      И о гроб невесты милой

      Он ударился всей силой.

      Гроб разбился. Дева вдруг

      Ожила. Глядит вокруг

      Изумленными глазами,

      И, качаясь над цепями,

      Привздохнув, произнесла:

      «Как же долго я спала!»

      И встает она из гроба...

      Ах!.. и зарыдали оба.

      В руки он ее берет

      И на свет из тьмы несет,

      И, беседуя приятно,

      В путь пускаются обратно,

      И трубит уже молва:

      Дочка царская жива!

     

     
      Дома в ту пору без дела

      Злая мачеха сидела

      Перед зеркальцем своим

      И беседовала с ним,

      Говоря: «Я ль всех милее,

      Всех румяней и белее?»

      И услышала в ответ:

      «Ты прекрасна, слова нет,

      Но царевна всё ж милее,

      Всё румяней и белее».

      Злая мачеха, вскочив,

      Об пол зеркальце разбив,

      В двери прямо побежала

      И царевну повстречала.

      Тут ее тоска взяла,

      И царица умерла.

      Лишь ее похоронили,

      Свадьбу тотчас учинили,

      И с невестою своей

      Обвенчался Елисей;

      И никто с начала мира

      Не видал такого пира;

      Я там был, мед, пиво пил,

      Да усы лишь обмочил.

     

    

   
   
    

     Cказка о рыбаке и рыбке 

    

    
     
      Жил старик со своею старухой

      У самого синего моря;

      Они жили в ветхой землянке

      Ровно тридцать лет и три года.

      Старик ловил неводом рыбу,

      Старуха пряла свою пряжу.

      Раз он в море закинул невод, —

      Пришел невод с одною тиной.

      Он в другой раз закинул невод, —

      Пришел невод с травой морскою.

      В третий раз закинул он невод, —

      Пришел невод с одною рыбкой,

      С непростою рыбкой – золотою.

      Как взмолится золотая рыбка,

      Голосом молвит человечьим:

      «Отпусти ты, старче, меня в море,

      Дорогой за себя дам откуп:

      Откуплюсь чем только пожелаешь».

      Удивился старик, испугался:

      Он рыбачил тридцать лет и три года

      И не слыхивал, чтоб рыба говорила.

      Отпустил он рыбку золотую

      И сказал ей ласковое слово:

      «Бог с тобою, золотая рыбка!

      Твоего мне откупа не надо;

      Ступай себе в синее море,

      Гуляй там себе на просторе».

     

     
      Воротился старик ко старухе,

      Рассказал ей великое чудо.

      «Я сегодня поймал было рыбку,

      Золотую рыбку, не простую;

      По-нашему говорила рыбка,

      Домой в море синее просилась,

      Дорогою ценою откупалась:

      Откупалась чем только пожелаю.

      Не посмел я взять с нее выкуп;

      Так пустил ее в синее море».

      Старика старуха забранила:

      «Дурачина ты, простофиля!

      Не умел ты взять выкупа с рыбки!

      Хоть бы взял ты с нее корыто,

      Наше-то совсем раскололось».

     

     
      Вот пошел он к синему морю;

      Видит, – море слегка разыгралось.

      Стал он кликать золотую рыбку,

      Приплыла к нему рыбка и спросила:

      «Чего тебе надобно, старче?»

      Ей с поклоном старик отвечает:

      «Смилуйся, государыня рыбка,

      Разбранила меня моя старуха,

      Не дает старику мне покою:

      Надобно ей новое корыто;

      Наше-то совсем раскололось».

      Отвечает золотая рыбка:

      «Не печалься, ступай себе с богом,

      Будет вам новое корыто».

      Воротился старик ко старухе,

      У старухи новое корыто.

      Еще пуще старуха бранится:

      «Дурачина ты, простофиля!

      Выпросил, дурачина, корыто!

      В корыте много ль корысти?

      Воротись, дурачина, ты к рыбке;

      Поклонись ей, выпроси уж избу».

     

     
      Вот пошел он к синему морю,

      (Помутилося синее море),

      Стал он кликать золотую рыбку,

      Приплыла к нему рыбка, спросила:

      «Чего тебе надобно, старче?»

      Ей с поклоном старик отвечает:

      «Смилуйся, государыня рыбка!

      Еще пуще старуха бранится,

      Не дает старику мне покою:

      Избу просит сварливая баба».

      Отвечает золотая рыбка:

      «Не печалься, ступай себе с богом,

      Так и быть: изба вам уж будет».

      Пошел он ко своей землянке,

      А землянки нет уж и следа;

      Перед ним изба со светелкой,

      С кирпичною, беленою трубою,

      С дубовыми, тесовыми вороты.

      Старуха сидит под окошком,

      На чем свет стоит мужа ругает:

      «Дурачина ты, прямой простофиля!

      Выпросил, простофиля, избу!

      Воротись, поклонися рыбке:

      Не хочу быть черной крестьянкой,

      Хочу быть столбовою дворянкой».

     

     
      Пошел старик к синему морю

      (Неспокойно синее море);

      Стал он кликать золотую рыбку.

      Приплыла к нему рыбка, спросила:

      «Чего тебе надобно, старче?»

      Ей с поклоном старик отвечает:

      «Смилуйся, государыня рыбка!

      Пуще прежнего старуха вздурилась,

      Не дает старику мне покою:

      Уж не хочет быть она крестьянкой,

      Хочет быть столбовою дворянкой».

      Отвечает золотая рыбка:

      «Не печалься, ступай себе с богом».

     

     
      Воротился старик ко старухе.

      Что ж он видит? Высокий терем.

      На крыльце стоит его старуха

      В дорогой собольей душегрейке,

      Парчовая на маковке кичка,

      Жемчуги огрузили шею,

      На руках золотые перстни,

      На ногах красные сапожки.

      Перед нею усердные слуги;

      Она бьет их, за чупрун таскает.

      Говорит старик своей старухе:

      «Здравствуй, барыня сударыня дворянка!

      Чай, теперь твоя душенька довольна».

      На него прикрикнула старуха,

      На конюшне служить его послала.

     

     
      Вот неделя, другая проходит,

      Еще пуще старуха вздурилась:

      Опять к рыбке старика посылает.

      «Воротись, поклонися рыбке:

      Не хочу быть столбовою дворянкой,

      А хочу быть вольною царицей».

      Испугался старик, взмолился:

      «Что ты, баба, белены объелась?

      Ни ступить, ни молвить не умеешь,

      Насмешишь ты целое царство».

      Осердилася пуще старуха,

      По щеке ударила мужа.

      «Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,

      Со мною, дворянкой столбовою? —

      Ступай к морю, говорят тебе честью,

      Не пойдешь, поведут поневоле».

     

     
      Старичок отправился к морю,

      (Почернело синее море);

      Стал он кликать золотую рыбку.

      Приплыла к нему рыбка, спросила:

      «Чего тебе надобно, старче?»

      Ей с поклоном старик отвечает:

      «Смилуйся, государыня рыбка!

      Опять моя старуха бунтует:

      Уж не хочет быть она дворянкой,

      Хочет быть вольною царицей».

      Отвечает золотая рыбка:

      «Не печалься, ступай себе с богом!

      Добро! будет старуха царицей!»

     

     
      Старичок к старухе воротился.

      Что ж? пред ним царские палаты.

      В палатах видит свою старуху,

      За столом сидит она царицей,

      Служат ей бояре да дворяне,

      Наливают ей заморские вины;

      Заедает она пряником печатным;

      Вкруг ее стоит грозная стража,

      На плечах топорики держат.

      Как увидел старик – испугался!

      В ноги он старухе поклонился,

      Молвил: «Здравствуй, грозная царица!

      Ну, теперь твоя душенька довольна».

      На него старуха не взглянула,

      Лишь с очей прогнать его велела.

      Подбежали бояре и дворяне,

      Старика взашеи затолкали.

      А в дверях-то стража подбежала,

      Топорами чуть не изрубила.

      А народ-то над ним насмеялся:

      «Поделом тебе, старый невежа!

      Впредь тебе, невежа, наука:

      Не садися не в свои сани!»

     

     
      Вот неделя, другая проходит,

      Еще пуще старуха вздурилась:

      Царедворцев за мужем посылает,

      Отыскали старика, привели к ней.

      Говорит старику старуха:

      «Воротись, поклонися рыбке.

      Не хочу быть вольною царицей,

      Хочу быть владычицей морскою,

      Чтобы жить мне в Окияне-море,

      Чтоб служила мне рыбка золотая

      И была б у меня на посылках».

     

     
      Старик не осмелился перечить,

      Не дерзнул поперек слова молвить.

      Вот идет он к синему морю,

      Видит, на море черная буря:

      Так и вздулись сердитые волны,

      Так и ходят, так воем и воют.

      Стал он кликать золотую рыбку.

      Приплыла к нему рыбка, спросила:

      «Чего тебе надобно, старче?»

      Ей старик с поклоном отвечает:

      «Смилуйся, государыня рыбка!

      Что мне делать с проклятою бабой?

      Уж не хочет быть она царицей,

      Хочет быть владычицей морскою;

      Чтобы жить ей в Окияне-море,

      Чтобы ты сама ей служила

      И была бы у ней на посылках».

      Ничего не сказала рыбка,

      Лишь хвостом по воде плеснула

      И ушла в глубокое море.

      Долго у моря ждал он ответа,

      Не дождался, к старухе воротился —

      Глядь: опять перед ним землянка;

      На пороге сидит его старуха,

      А пред нею разбитое корыто.

     

    

   
   
    

     Cказка о золотом петушке 

    

    
     
      Не́где в тридевятом царстве,

      В тридесятом государстве,

      Жил-был славный царь Дадон.

      Смолоду был грозен он

      И соседям то и дело

      Наносил обиды смело;

      Но под старость захотел

      Отдохнуть от ратных дел

      И покой себе устроить.

      Тут соседи беспокоить

      Стали старого царя,

      Страшный вред ему творя.

      Чтоб концы своих владений

      Охранять от нападений,

      Должен был он содержать

      Многочисленную рать.

      Воеводы не дремали,

      Но никак не успевали:

      Ждут, бывало, с юга, глядь, —

      Ан с востока лезет рать.

      Справят здесь, – лихие гости

      Идут от моря. Со злости

      Инда плакал царь Дадон,

      Инда забывал и сон.

      Что и жизнь в такой тревоге!

      Вот он с просьбой о помоге

      Обратился к мудрецу,

      Звездочету и скопцу.

      Шлет за ним гонца с поклоном.

     

     
      Вот мудрец перед Дадоном

      Стал и вынул из мешка

      Золотого петушка.

      «Посади ты эту птицу, —

      Молвил он царю, – на спицу;

      Петушок мой золотой

      Будет верный сторож твой;

      Коль кругом все будет мирно,

      Так сидеть он будет смирно;

      Но лишь чуть со стороны

      Ожидать тебе войны,

      Иль набега силы бранной,

      Иль другой беды незваной,

      Вмиг тогда мой петушок

      Приподымет гребешок,

      Закричит и встрепенется

      И в то место обернется».

      Царь скопца благодарит,

      Горы золота сулит.

      «За такое одолженье, —

      Говорит он в восхищенье, —

      Волю первую твою

      Я исполню, как мою».

     

     
      Петушок с высокой спицы

      Стал стеречь его границы.

      Чуть опасность где видна,

      Верный сторож как со сна

      Шевельнется, встрепенется,

      К той сторонке обернется

      И кричит: «Кири-ку-ку.

      Царствуй, лежа на боку!»

      И соседи присмирели,

      Воевать уже не смели:

      Таковой им царь Дадон

      Дал отпор со всех сторон!

     

     
      Год, другой проходит мирно;

      Петушок сидит всё смирно.

      Вот однажды царь Дадон

      Страшным шумом пробужден:

      «Царь ты наш! отец народа! —

      Возглашает воевода, —

      Государь! проснись! беда!»

      – Что такое, господа? —

      Говорит Дадон, зевая, —

      А?.. Кто там?.. беда какая?»

      Воевода говорит:

      «Петушок опять кричит;

      Страх и шум во всей столице».

      Царь к окошку, – ан на спице,

      Видит, бьется петушок,

      Обратившись на восток.

      Медлить нечего: «Скорее!

      Люди, на́ конь! Эй, живее!»

      Царь к востоку войско шлет,

      Старший сын его ведет.

      Петушок угомонился,

      Шум утих, и царь забылся.

     

     
      Вот проходит восемь дней,

      А от войска нет вестей;

      Было ль, не было ль сраженья, —

      Нет Дадону донесенья.

      Петушок кричит опять.

      Кличет царь другую рать;

      Сына он теперь меньшого

      Шлет на выручку большого;

      Петушок опять утих.

      Снова вести нет от них!

      Снова восемь дней проходят;

      Люди в страхе дни проводят;

      Петушок кричит опять,

      Царь скликает третью рать

      И ведет ее к востоку, —

      Сам не зная, быть ли проку.

     

     
      Войска идут день и ночь;

      Им становится невмочь.

      Ни побоища, ни стана,

      Ни надгробного кургана

      Не встречает царь Дадон.

      «Что за чудо?» – мыслит он.

      Вот осьмой уж день проходит,

      Войско в горы царь приводит

      И промеж высоких гор

      Видит шелковый шатер.

      Всё в безмолвии чудесном

      Вкруг шатра; в ущелье тесном

      Рать побитая лежит.

      Царь Дадон к шатру спешит...

      Что за страшная картина!

      Перед ним его два сына

      Без шеломов и без лат

      Оба мертвые лежат,

      Меч вонзивши друг во друга.

      Бродят кони их средь луга,

      По притоптанной траве,

      По кровавой мураве...

      Царь завыл: «Ох дети, дети!

      Горе мне! попались в сети

      Оба наши сокола!

      Горе! смерть моя пришла».

      Все завыли за Дадоном,

      Застонала тяжким стоном

      Глубь долин, и сердце гор

      Потряслося. Вдруг шатер

      Распахнулся... и девица,

      Шамаханская царица,

      Вся сияя как заря,

      Тихо встретила царя.

      Как пред солнцем птица ночи,

      Царь умолк, ей глядя в очи,

      И забыл он перед ней

      Смерть обоих сыновей.

      И она перед Дадоном

      Улыбнулась – и с поклоном

      Его за руку взяла

      И в шатер свой увела.

      Там за стол его сажала,

      Всяким яством угощала;

      Уложила отдыхать

      На парчовую кровать.

      И потом, неделю ровно,

      Покорясь ей безусловно,

      Околдован, восхищен,

      Пировал у ней Дадон

     

     
      Наконец и в путь обратный

      Со своею силой ратной

      И с девицей молодой

      Царь отправился домой.

      Перед ним молва бежала,

      Быль и небыль разглашала.

      Под столицей, близ ворот,

      С шумом встретил их народ, —

      Все бегут за колесницей,

      За Дадоном и царицей;

      Всех приветствует Дадон...

      Вдруг в толпе увидел он,

      В сарачинской шапке белой,

      Весь как лебедь поседелый,

      Старый друг его, скопец.

      «А, здорово, мой отец, —

      Молвил царь ему, – что скажешь?

      Подь поближе! Что прикажешь?»

      – Царь! – ответствует мудрец, —

      Разочтемся наконец.

      Помнишь? за мою услугу

      Обещался мне, как другу,

      Волю первую мою

      Ты исполнить, как свою.

      Подари ж ты мне девицу,

      Шамаханскую царицу».

      Крайне царь был изумлен.

      «Что ты? – старцу молвил он, —

      Или бес в тебя ввернулся,

      Или ты с ума рехнулся?

      Что ты в голову забрал?

      Я, конечно, обещал,

      Но всему же есть граница.

      И зачем тебе девица?

      Полно, знаешь ли кто я?

      Попроси ты от меня

      Хоть казну, хоть чин боярской,

      Хоть коня с конюшни царской,

      Хоть полцарства моего».

      «Не хочу я ничего!

      Подари ты мне девицу,

      Шамаханскую царицу».

      Говорит мудрец в ответ.

      Плюнул царь: «Так лих же: нет!

      Ничего ты не получишь.

      Сам себя ты, грешник, мучишь;

      Убирайся, цел пока;

      Оттащите старика!»

      Старичок хотел заспорить,

      Но с иным накладно вздорить;

      Царь хватил его жезлом

      По лбу; тот упал ничком,

      Да и дух вон. – Вся столица

      Содрогнулась, а девица —

      Хи-хи-хи! да ха-ха-ха!

      Не боится, знать, греха.

      Царь, хоть был встревожен сильно,

      Усмехнулся ей умильно.

      Вот – въезжает в город он...

      Вдруг раздался легкой звон,

      И в глазах у всей столицы

      Петушок спорхнул со спицы,

      К колеснице полетел

      И царю на темя сел,

      Встрепенулся, клюнул в темя

      И взвился... и в то же время

      С колесницы пал Дадон —

      Охнул раз, – и умер он.

      А царица вдруг пропала,

      Будто вовсе не бывало.

       

      Сказка ложь, да в ней намек!

      Добрым молодцам урок.

     

    

   
  
  
   

    П.П. Ершов 

    Конек-горбунок 

   

   
    

     Часть первая 

    

    
     
      Начинается сказка сказываться

     

     
      За горами, за лесами,

      За широкими морями,

      Не на небе – на земле

      Жил старик в одном селе.

      У старинушки три сына:

      Старший умный был детина,

      Средний сын и так и сяк,

      Младший вовсе был дурак.

      Братья сеяли пшеницу

      Да возили в град-столицу:

      Знать, столица та была

      Недалече от села.

      Там пшеницу продавали,

      Деньги счетом принимали

      И с набитою сумой

      Возвращалися домой.

     

     
      В долгом времени аль вскоре

      Приключилося им горе:

      Кто-то в поле стал ходить

      И пшеницу шевелить.

      Мужички такой печали

      Отродяся не видали;

      Стали думать да гадать —

      Как бы вора соглядать;

      Наконец себе смекнули,

      Чтоб стоять на карауле,

      Хлеб ночами поберечь,

      Злого вора подстеречь.

      Вот, как стало лишь смеркаться,

      Начал старший брат сбираться:

      Вынул вилы и топор

      И отправился в дозор.

      Ночь ненастная настала,

      На него боязнь напала,

      И со страхов наш мужик

      Закопался под сенник.

      Ночь проходит, день приходит;

      С сенника́ дозорный сходит

      И, облив себя водой,

      Стал стучаться под избой:

      «Эй вы, сонные тетери!

      Отпирайте брату двери,

      Под дождем я весь промок

      С головы до самых ног».

      Братья двери отворили,

      Караульщика впустили,

      Стали спрашивать его:

      Не видал ли он чего?

      Караульщик помолился,

      Вправо, влево поклонился

      И, прокашлявшись, сказал:

      «Всю я ноченьку не спал;

      На мое ж притом несчастье,

      Было страшное ненастье:

      Дождь вот так ливмя и лил,

      Рубашонку всю смочил.

      Уж куда как было скучно!..

      Впрочем, всё благополучно».

      Похвалил его отец:

      «Ты, Данило, молодец!

      Ты вот, так сказать, примерно,

      Сослужил мне службу верно,

      То есть, будучи при всем,

      Не ударил в грязь лицом».

     

     
      Стало сызнова смеркаться,

      Средний брат пошел сбираться;

      Взял и вилы и топор

      И отправился в дозор.

      Ночь холодная настала,

      Дрожь на малого напала,

      Зубы начали плясать;

      Он ударился бежать —

      И всю ночь ходил дозором

      У соседки под забором.

      Жутко было молодцу!

      Но вот утро. Он к крыльцу:

      «Эй вы, сони! Что вы спите!

      Брату двери отоприте;

      Ночью страшный был мороз —

      До животиков промерз».

      Братья двери отворили,

      Караульщика впустили,

      Стали спрашивать его:

      Не видал ли он чего?

      Караульщик помолился,

      Вправо, влево поклонился

      И сквозь зубы отвечал:

      «Всю я ноченьку не спал,

      Да к моей судьбе несчастной,

      Ночью холод был ужасный,

      До сердцов меня пробрал;

      Всю я ночку проскакал;

      Слишком было несподручно...

      Впрочем, все благополучно».

      И ему сказал отец:

      «Ты, Гаврило, молодец!»

     

     
      Стало в третий раз смеркаться,

      Надо младшему сбираться;

      Он и усом не ведет,

      На печи в углу поет

      Изо всей дурацкой мочи:

      «Распрекрасные вы очи!»

      Братья ну ему пенять,

      Стали в поле погонять,

      Но, сколь долго ни кричали,

      Только голос потеряли:

      Он ни с места. Наконец

      Подошел к нему отец,

      Говорит ему: «Послушай,

      Побегай в дозор, Ванюша.

      Я куплю тебе лубков,

      Дам гороху и бобов».

      Тут Иван с печи слезает,

      Малахай свой надевает,

      Хлеб за пазуху кладет,

      Караул держать идет.

     

     
      Ночь настала; месяц всходит;

      Поле всё Иван обходит,

      Озираючись кругом,

      И садится под кустом;

      Звезды на небе считает

      Да краюшку уплетает.

      Вдруг о полночь конь заржал...

      Караульщик наш привстал,

      Посмотрел под рукавицу

      И увидел кобылицу.

      Кобылица та была

      Вся, как зимний снег, бела,

      Грива в землю, золотая,

      В мелки кольца завитая.

      «Эхе-хе! так вот какой

      Наш воришко!.. Но, постой,

      Я шутить ведь, не умею,

      Разом сяду те на шею.

      Вишь, какая саранча!»

      И, минуту улуча,

      К кобылице подбегает,

      За волнистый хвост хватает

      И прыгну́л к ней на хребёт —

      Только задом наперед.

      Кобылица молодая,

      Очью бешено сверкая,

      Змеем голову свила

      И пустилась, как стрела.

      Вьется кру́гом над полями,

      Виснет пластью надо рвами,

      Мчится скоком по горам,

      Ходит дыбом по лесам,

      Хочет силой аль обманом,

      Лишь бы справиться с Иваном;

      Но Иван и сам не прост —

      Крепко держится за хвост.

     

     
      Наконец она устала.

      «Ну, Иван, – ему сказала, —

      Коль умел ты усидеть,

      Так тебе мной и владеть.

      Дай мне место для покою

      Да ухаживай за мною,

      Сколько смыслишь. Да смотри:

      По три утренни зари

      Выпущай меня на волю

      Погулять по чисту полю.

      По исходе же трех дней

      Двух рожу тебе коней —

      Да таких, каких поныне

      Не бывало и в помине;

      Да еще рожу конька

      Ростом только в три вершка,

      На спине с двумя горбами

      Да с аршинными ушами.

      Двух коней, коль хошь, продай,

      Но конька не отдавай

      Ни за пояс, ни за шапку,

      Ни за черную, слышь, бабку.

      На земле и под землей

      Он товарищ будет твой:

      Он зимой тебя согреет,

      Летом холодом обвеет,

      В голод хлебом угостит,

      В жажду медом напоит.

      Я же снова выйду в поле

      Силы пробовать на воле».

     

     
      «Ладно», – думает Иван

      И в пастуший балаган

      Кобылицу загоняет,

      Дверь рогожей закрывает

      И, лишь только рассвело,

      Отправляется в село,

      Напевая громко песню:

      «Ходил молодец на Пресню».

     

     
      Вот он всходит на крыльцо,

      Вот хватает за кольцо,

      Что есть силы в дверь стучится,

      Чуть что кровля не валится,

      И кричит на весь базар,

      Словно сделался пожар.

      Братья с лавок поскакали,

      Заикаяся вскричали:

      «Кто стучится сильно так?» —

      «Это я, Иван-дурак!»

      Братья двери отворили,

      Дурака в избу впустили

      И давай его ругать, —

      Как он смел их так пугать!

      А Иван наш, не снимая

      Ни лаптей, ни малахая,

      Отправляется на печь

      И ведет оттуда речь

      Про ночное похожденье,

      Всем ушам на удивленье:

      «Всю я ноченьку не спал,

      Звезды на небе считал;

      Месяц, ровно, тоже све́тил, —

      Я порядком не приметил.

      Вдруг приходит дьявол сам,

      С бородою и с усам;

      Рожа словно как у кошки,

      А глаза-то-что те плошки!

      Вот и стал тот черт скакать

      И зерно хвостом сбивать.

      Я шутить ведь не умею —

      И вскочи ему на шею.

      Уж таскал же он, таскал,

      Чуть башки мне не сломал,

      Но и я ведь сам не промах,

      Слышь, держал его как в жо́мах.

      Бился, бился мой хитрец

      И взмолился наконец:

      «Не губи меня со света!

      Целый год тебе за это

      Обещаюсь смирно жить,

      Православных не мутить».

      Я, слышь, слов-то не померил,

      Да чертенку и поверил».

      Тут рассказчик замолчал,

      Позевнул и задремал.

      Братья, сколько ни серчали,

      Не смогли – захохотали,

      Ухватившись под бока,

      Над рассказом дурака.

      Сам старик не мог сдержаться,

      Чтоб до слез не посмеяться,

      Хоть смеяться – так оно

      Старикам уж и грешно.

     

     
      Много ль времени аль мало

      С этой ночи пробежало, —

      Я про это ничего

      Не слыхал ни от кого.

      Ну, да что нам в том за дело,

      Год ли, два ли пролетело, —

      Ведь за ними не бежать...

      Станем сказку продолжать.

      Ну-с, так вот что! Раз Данило

      (В праздник, помнится, то было),

      Натянувшись зельно пьян,

      Затащился в балаган.

      Что ж он видит? – Прекрасивых

      Двух коней золотогривых

      Да игрушечку-конька

      Ростом только в три вершка,

      На спине с двумя горбами

      Да с аршинными ушами.

      «Хм! Теперь-то я узнал,

      Для чего здесь дурень спал!» —

      Говорит себе Данило...

      Чудо разом хмель посбило;

      Вот Данило в дом бежит

      И Гавриле говорит:

      «Посмотри, каких красивых

      Двух коней золотогривых

      Наш дурак себе достал:

      Ты и слыхом не слыхал».

      И Данило да Гаврило,

      Что в ногах их мочи было,

      По крапиве прямиком

      Так и дуют босиком.

     

     
      Спотыкнувшися три раза,

      Починивши оба глаза,

      Потирая здесь и там,

      Входят братья к двум коням.

      Кони ржали и храпели,

      Очи яхонтом горели;

      В мелки кольца завитой,

      Хвост струился золотой,

      И алмазные копыты

      Крупным жемчугом обиты.

      Любо-дорого смотреть!

      Лишь царю б на них сидеть!

      Братья так на них смотрели,

      Что чуть-чуть не окривели.

      «Где он это их достал? —

      Старший среднему сказал. —

      Но давно уж речь ведется,

      Что лишь дурням клад дается,

      Ты ж хоть лоб себе разбей,

      Так не выбьешь двух рублей.

      Ну, Гаврило, в ту седмицу

      Отведем-ка их в столицу;

      Там боярам продадим,

      Деньги ровно подели́м.

      А с деньжонками, сам знаешь,

      И попьешь и погуляешь,

      Только хлопни по мешку.

      А благому дураку

      Недостанет ведь догадки,

      Где гостят его лошадки;

      Пусть их ищет там и сям.

      Ну, приятель, по рукам!»

      Братья разом согласились,

      Обнялись, перекрестились

      И вернулися домой,

      Говоря промеж собой

      Про коней и про пирушку

      И про чу́дную зверушку.

     

     
      Время катит чередом,

      Час за часом, день за днем.

      И на первую седмицу

      Братья едут в град-столицу,

      Чтоб товар свой там продать

      И на пристани узнать,

      Не пришли ли с кораблями

      Немцы в город за холстами

      И нейдет ли царь Салтан

      Басурманить христиан.

      Вот иконам помолились,

      У отца благословились,

      Взяли двух коней тайком

      И отправились тишком.

     

     
      Вечер к ночи пробирался;

      На ночлег Иван собрался;

      Вдоль по улице идет,

      Ест краюшку да поет.

      Вот он поля достигает,

      Руки в боки подпирает

      И с прискочкой, словно пан,

      Боком входит в балаган.

      Всё по-прежнему стояло,

      Но коней как не бывало;

      Лишь игрушка-горбунок

      У его вертелся ног,

      Хлопал с радости ушами

      Да приплясывал ногами.

      Как завоет тут Иван,

      Опершись о балаган:

      «Ой вы, кони буры-сивы,

      Добры кони златогривы!

      Я ль вас, други, не ласкал,

      Да какой вас черт украл?

      Чтоб пропасть ему, собаке!

      Чтоб издохнуть в буераке!

      Чтоб ему на том свету́

      Провалиться на мосту!

      Ой вы, кони буры-сивы,

      Добры кони златогривы!»

     

     
      Тут конек ему заржал.

      «Не тужи, Иван, – сказал, —

      Велика беда, не спорю,

      Но могу помочь я горю.

      Ты на черта не клепли:

      Братья коников свели.

      Ну, да что болтать пустое,

      Будь, Иванушка, в покое.

      На меня скорей садись,

      Только знай себе держись;

      Я хоть росту небольшого,

      Да сменю коня другого:

      Как пущусь да побегу,

      Так и беса настигу».

     

     
      Тут конек пред ним ложится;

      На конька Иван садится,

      Уши в за́греби берет,

      Что есть мочушки ревет.

      Горбунок-конек встряхнулся,

      Встал на лапки, встрепенулся,

      Хлопнул гривкой, захрапел

      И стрелою полетел;

      Только пыльными клубами

      Вихорь вился под ногами.

      И в два мига, коль не в миг,

      Наш Иван воров настиг.

     

     
      Братья, то есть, испугались,

      Зачесались и замялись.

      А Иван им стал кричать:

      «Стыдно, братья, воровать!

      Хоть Ивана вы умнее,

      Да Иван-то вас честнее:

      Он у вас коней не крал».

      Старший, корчась, тут сказал:

      «Дорогой наш брат Иваша,

      Что переться – дело наше!

      Но возьми же ты в расчет

      Некорыстный наш живот.

      Сколь пшеницы мы ни сеем,

      Чуть насущный хлеб имеем.

      А коли́ неурожай,

      Так хоть в петлю полезай!

      Вот в такой большой печали

      Мы с Гаврилой толковали

      Всю намеднишнюю ночь —

      Чем бы горюшку помочь?

      Так и этак мы судили,

      Наконец вот так решили:

      Чтоб продать твоих коньков

      Хошь за тысячу рублев.

      А в спасибо, молвить к слову,

      Привезти тебе обнову —

      Красну шапку с позвонком

      Да сапожки с каблучком.

      Да к тому ж старик неможет,

      Работа́ть уже не может;

      А ведь надо ж мыкать век, —

      Сам ты умный человек!» —

      «Ну, коль этак, так ступайте, —

      Говорит Иван, – продайте

      Златогривых два коня,

      Да возьмите ж и меня».

      Братья больно покосились,

      Да нельзя же! согласились.

     

     
      Стало на небе темнеть;

      Воздух начал холодеть;

      Вот, чтоб им не заблудиться,

      Решено остановиться.

      Под навесами ветвей

      Привязали всех коней,

      Принесли с естным лукошко,

      Опохмелились немножко

      И пошли, что боже даст,

      Кто во что из них горазд.

     

     
      Вот Данило вдруг приметил,

      Что огонь вдали засве́тил.

      На Гаврилу он взглянул,

      Левым глазом подмигнул

      И прикашлянул легонько,

      Указав огонь тихонько;

      Тут в затылке почесал,

      «Эх, как темно! – он сказал. —

      Хоть бы месяц этак в шутку

      К нам проглянул на минутку,

      Все бы легче. А теперь,

      Право, хуже мы тетерь...

      Да постой-ка... мне сдается,

      Что дымок там светлый вьется...

      Видишь, эвон!.. Так и есть!..

      Вот бы курево развесть!

      Чудо было б!.. А послушай,

      Побегай-ка, брат Ванюша!

      А, признаться, у меня

      Ни огнива, ни кремня».

      Сам же думает Данило:

      «Чтоб тебя там задавило!»

      А Гаврило говорит:

      «Кто-петь знает, что горит!

      Коль станичники пристали

      Поминай его, как звали!»

     

     
      Всё пустяк для дурака.

      Он садится на конька,

      Бьет в круты бока ногами,

      Теребит его руками,

      Изо всех горланит сил...

      Конь взвился, и след простыл.

      «Буди с нами крестна сила! —

      Закричал тогда Гаврило,

      Оградясь крестом святым. —

      Что за бес такой под ним!»

     

     
      Огонек горит светлее,

      Горбунок бежит скорее.

      Вот уж он перед огнем.

      Светит поле словно днем;

      Чудный свет кругом струится,

      Но не греет, не дымится.

      Диву дался тут Иван.

      «Что, – сказал он, – за шайтан!

      Шапок с пять найдется свету,

      А тепла и дыму нету;

      Эко чудо-огонек!»

     

     
      Говорит ему конек:

      «Вот уж есть чему дивиться!

      Тут лежит перо Жар-птицы,

      Но для счастья своего

      Не бери себе его.

      Много, много непокою

      Принесет оно с собою».

      «Говори ты! Как не так!» —

      Про себя ворчит дурак;

      И, подняв перо Жар-птицы,

      Завернул его в тряпицы,

      Тряпки в шапку положил

      И конька поворотил.

      Вот он к братьям приезжает

      И на спрос их отвечает:

      «Как туда я доскакал,

      Пень горелый увидал;

      Уж над ним я бился, бился,

      Так что чуть не надсадился;

      Раздувал его я с час,

      Нет ведь, черт возьми, угас!»

      Братья целу ночь не спали,

      Над Иваном хохотали;

      А Иван под воз присел,

      Вплоть до утра прохрапел.

     

     
      Тут коней они впрягали

      И в столицу приезжали,

      Становились в конный ряд,

      Супротив больших палат.

     

     
      В той столице был обычай:

      Коль не скажет городничий —

      Ничего не покупать,

      Ничего не продавать.

      Вот обедня наступает;

      Городничий выезжает

      В туфлях, в шапке меховой,

      С сотней стражи городской.

      Рядом едет с ним глашатый,

      Длинноусый, бородатый;

      Он в злату трубу трубит,

      Громким голосом кричит:

      «Гости! Лавки отпирайте,

      Покупайте, продавайте.

      А надсмотрщикам сидеть

      Подле лавок и смотреть,

      Чтобы не было содому,

      Ни давёжа, ни погрому,

      И чтобы́ нико́й урод

      Не обманывал народ!»

      Гости лавки отпирают,

      Люд крещеный закликают:

      «Эй, честны́е господа,

      К нам пожалуйте сюда!

      Как у нас ли тары-бары,

      Всяки разные товары!»

      Покупальщики идут,

      У гостей товар берут;

      Гости денежки считают

      Да надсмотрщикам мигают.

     

     
      Между тем градской отряд

      Приезжает в конный ряд;

      Смотрит – давка от народу.

      Нет ни выходу ни входу;

      Так кишмя вот и кишат,

      И смеются, и кричат.

      Городничий удивился,

      Что народ развеселился,

      И приказ отряду дал,

      Чтоб дорогу прочищал.

      «Эй! вы, черти босоноги!

      Прочь с дороги! прочь с дороги!» —

      Закричали усачи

      И ударили в бичи.

      Тут народ зашевелился,

      Шапки снял и расступился.

     

     
      Пред глазами конный ряд:

      Два коня в ряду стоят,

      Молодые, вороные,

      Вьются гривы золотые,

      В мелки кольца завитой,

      Хвост струится золотой...

      Наш старик, сколь ни был пылок,

      Долго тер себе затылок.

      «Чуден, – молвил, – божий свет,

      Уж каких чудес в нем нет!»

      Весь отряд тут поклонился,

      Мудрой речи подивился.

      Городничий между тем

      Наказал престрого всем,

      Чтоб коней не покупали,

      Не зевали, не кричали;

      Что он едет ко двору

      Доложить о всем царю.

      И, оставив часть отряда,

      Он поехал для доклада.

     

     
      Приезжает во дворец.

      «Ты помилуй, царь-отец! —

      Городничий восклицает

      И всем телом упадает. —

      Не вели меня казнить,

      Прикажи мне говорить!»

      Царь изволил молвить: «Ладно,

      Говори, да только складно». —

      «Как умею, расскажу:

      Городничим я служу;

      Верой-правдой исправляю

      Эту должность...» – «Знаю, знаю!» —

      «Вот сегодня, взяв отряд,

      Я поехал в конный ряд.

      Приезжаю – тьма народу!

      Ну, ни выходу ни входу.

      Что тут делать?.. Приказал

      Гнать народ, чтоб не мешал.

      Так и сталось, царь-надежа!

      И поехал я – и что же?..

      Предо мною конный ряд:

      Два коня в ряду стоят,

      Молодые, вороные,

      Вьются гривы золотые,

      В мелки кольца завитой,

      Хвост струится золотой,

      И алмазные копыты

      Крупным жемчугом обиты».

      Царь не мог тут усидеть.

      «Надо ко́ней поглядеть, —

      Говорит он, – да не худо

      И завесть такое чудо.

      Гей, повозку мне!» И вот

      Уж повозка у ворот.

      Царь умылся, нарядился

      И на рынок покатился;

      За царем стрельцов отряд.

     

     
      Вот он въехал в конный ряд.

      На колени все тут пали

      И «ура» царю кричали.

      Царь раскланялся и вмиг

      Молодцом с повозки прыг...

      Глаз своих с коней не сводит,

      Справа, слева к ним заходит,

      Словом ласковым зовет,

      По спине их тихо бьет,

      Треплет шею их крутую,

      Гладит гриву золотую,

      И, довольно насмотрясь,

      Он спросил, оборотясь

      К окружавшим: «Эй, ребята!

      Чьи такие жеребята?

      Кто хозяин?» Тут Иван

      Руки в боки, словно пан,

      Из-за братьев выступает

      И, надувшись, отвечает:

      «Эта пара, царь, моя,

      И хозяин – тоже я». —

      «Ну, я пару покупаю!

      Продаешь ты?» – «Нет, меняю». —

      «Что в промен берешь добра?» —

      «Два-пять шапок серебра». —

      «То есть, это будет десять».

      Царь тотчас велел отвесить

      И, по милости своей,

      Дал в прибавок пять рублей.

      Царь-то был великодушный!

     

     
      Повели коней в конюшни

      Десять конюхов седых,

      Все в нашивках золотых,

      Все с цветными кушаками

      И с сафьянными бичами.

      Но доро́гой, как на смех,

      Кони с ног их сбили всех,

      Все уздечки разорвали

      И к Ивану прибежали.

     

     
      Царь отправился назад,

      Говорит ему: «Ну, брат,

      Пара нашим не дается;

      Делать нечего, придется

      Во дворце тебе служить.

      Будешь в золоте ходить,

      В красно платье наряжаться,

      Словно в масле сыр кататься,

      Всю конюшенну мою

      Я в приказ тебе даю,

      Царско слово в том порука.

      Что, согласен?» – «Эка штука!

      Во дворце я буду жить,

      Буду в золоте ходить,

      В красно платье наряжаться,

      Словно в масле сыр кататься,

      Весь конюшенный завод

      Царь в приказ мне отдает;

      То есть, я из огорода

      Стану царский воевода.

      Чу́дно дело! Так и быть,

      Стану, царь, тебе служить.

      Только, чур, со мной не драться

      И давать мне высыпаться,

      А не то я был таков!»

     

     
      Тут он кликнул скакунов

      И пошел вдоль по столице,

      Сам махая рукавицей,

      И под песню дурака

      Кони пляшут трепака;

      А конек его – горбатко —

      Так и ломится вприсядку,

      К удивленью людям всем.

      Два же брата между тем

      Деньги царски получили,

      В опояски их зашили,

      Постучали ендовой

      И отправились домой.

      Дома дружно поделились,

      Оба враз они женились,

      Стали жить да поживать

      Да Ивана поминать.

     

     
      Но теперь мы их оставим,

      Снова сказкой позабавим

      Православных христиан,

      Что наделал наш Иван,

     

     
      Находясь во службе царской,

      При конюшне государской;

      Как в суседки он попал,

      Как перо свое проспал,

      Как хитро́ поймал Жар-птицу,

      Как похитил Царь-девицу,

      Как он ездил за кольцом,

      Как был на́ небе послом,

      Как он в Солнцевом селенье

      Ки́ту выпросил прощенье;

      Как, к числу других затей,

      Спас он тридцать кораблей;

      Как в котлах он не сварился,

      Как красавцем учинился;

      Словом: наша речь о том,

      Как он сделался царем.

     

    

   
   
    

     Часть вторая 

    

    
     
      Скоро сказка сказывается,

      да не скоро дело делается

     

     
      Зачинается рассказ

      От Ивановых проказ,

      И от сивка, и от бурка,

      И от вещего коурка.

      Козы на море ушли;

      Горы лесом поросли;

      Конь с златой узды срывался,

      Прямо к солнцу поднимался;

      Лес стоячий под ногой,

      Сбоку облак громовой;

      Ходит облак и сверкает,

      Гром по небу рассыпает.

      Это присказка: пожди,

      Сказка будет впереди.

      Как на море-окияне

      И на острове Буяне

      Новый гроб в лесу стоит,

      В гробе девица лежит;

      Соловей над гробом свищет;

      Черный зверь в дубраве рыщет,

      Это присказка, а вот —

      Сказка чередом пойдет.

     

     
      Ну, так видите ль, миряне,

      Православны христиане,

      Наш удалый молодец

      Затесался во дворец;

      При конюшне царской служит

      И нисколько не потужит

      Он о братьях, об отце

      В государевом дворце.

      Да и что ему до братьев?

      У Ивана красных платьев,

      Красных шапок, сапогов

      Чуть не десять коробов;

      Ест он сладко, спит он столько,

      Что раздолье, да и только!

     

     
      Вот неделей через пять

      Начал спальник примечать...

      Надо молвить, этот спальник

      До Ивана был начальник

      Над конюшней надо всей,

      Из боярских слыл детей;

      Так не диво, что он злился

      На Ивана и божился,

      Хоть пропасть, а пришлеца

      Потурить вон из дворца.

      Но, лукавство сокрывая,

      Он для всякого случа́я

      Притворился, плут, глухим,

      Близоруким и немым;

      Сам же думает: «Постой-ка,

      Я те двину, неумойка!»

      Так, неделей через пять

      Спальник начал примечать,

      Что Иван коней не холит,

      И не чистит, и не школит;

      Но при всем том два коня

      Словно лишь из-под гребня:

      Чисто-начисто обмыты,

      Гривы в косы перевиты,

      Челки собраны в пучок,

      Шерсть – ну, лоснится, как шелк;

      В стойлах – свежая пшеница,

      Словно тут же и родится,

      И в чанах больших сыта́

      Будто только налита.

      «Что за притча тут такая? —

      Спальник думает вздыхая. —

      Уж не ходит ли, постой,

      К нам проказник домовой?

      Дай-ка я подкараулю,

      А нешто, так я и пулю,

      Не смигнув, умею слить, —

      Лишь бы дурня уходить.

      Донесу я в думе царской,

      Что конюший государской —

      Басурманин, ворожей,

      Чернокнижник и злодей;

      Что он с бесом хлеб-соль водит,

      В церковь божию не ходит,

      Католицкий держит крест

      И постами мясо ест».

      В тот же вечер этот спальник,

      Прежний ко́нюших начальник,

      В стойлы спрятался тайком

      И обсыпался овсом.

     

     
      Вот и полночь наступила.

      У него в груди заныло:

      Он ни жив ни мертв лежит,

      Сам молитвы все творит.

      Ждет суседки... Чу! в сам-деле,

      Двери глухо заскрыпели,

      Кони топнули, и вот

      Входит старый коновод.

      Дверь задвижкой запирает,

      Шапку бережно скидает,

      На окно ее кладет

      И из шапки той берет

      В три завернутый тряпицы

      Царский клад – перо Жар-птицы.

      Свет такой тут заблистал,

      Что чуть спальник не вскричал,

      И от страху так забился,

      Что овес с него свалился.

      Но суседке невдомек!

      Он кладет перо в сусек,

      Чистить ко́ней начинает,

      Умывает, убирает,

      Гривы длинные плетет,

      Разны песенки поет.

      А меж тем, свернувшись клубом,

      Поколачивая зубом,

      Смотрит спальник, чуть живой,

      Что тут деет домовой.

      Что за бес! Нешто нарочно

      Прирядился плут полночный:

      Нет рогов, ни бороды,

      Ражий парень, хоть куды!

      Волос гладкий, сбоку ленты,

      На рубашке прозументы,

      Сапоги как ал сафьян, —

      Ну, точнехонько Иван.

      Что за диво? Смотрит снова

      Наш глазей на домового...

      «Э! так вот что! – наконец

      Проворчал себе хитрец, —

      Ладно, завтра ж царь узнает,

      Что твой глупый ум скрывает.

      Подожди лишь только дня,

      Будешь помнить ты меня!»

      А Иван, совсем не зная,

      Что ему беда такая

      Угрожает, все плетет

      Гривы в косы да поет.

      А убрав их, в оба чана

      Нацедил сыты медвяной

      И насыпал дополна

      Белоярова пшена.

      Тут, зевнув, перо Жар-птицы

      Завернул опять в тряпицы,

      Шапку по́д ухо – и лег

      У коней близ задних ног.

     

     
      Только начало зориться,

      Спальник начал шевелиться,

      И, услыша, что Иван

      Так храпит, как Еруслан,

      Он тихонько вниз слезает

      И к Ивану подползает,

      Пальцы в шапку запустил,

      Хвать перо – и след простыл.

      Царь лишь только пробудился,

      Спальник наш к нему явился,

      Стукнул крепко об пол лбом

      И запел царю потом:

      «Я с повинной головою,

      Царь, явился пред тобою,

      Не вели меня казнить,

      Прикажи мне говорить». —

      «Говори, не прибавляя, —

      Царь сказал ему зевая, —

      Если ж ты да будешь врать,

      То кнута не миновать».

      Спальник наш, собравшись с силой,

      Говорит царю: «Помилуй!

      Вот те истинный Христос,

      Справедлив мой, царь, донос:

      Наш Иван, то всякий знает,

      От тебя, отец, скрывает,

      Но не злато, не сребро —

      Жароптицево перо...» —

      «Жароптицево?.. Проклятый!

      И он смел такой богатый...

      Погоди же ты, злодей!

      Не минуешь ты плетей!..» —

      «Да и то ль еще он знает! —

      Спальник тихо продолжает,

      Изогнувшися. – Добро!

      Пусть имел бы он перо;

      Да и самую Жар-птицу

      Во твою, отец, светлицу,

      Коль приказ изволишь дать,

      Похваляется достать».

      И доносчик с этим словом,

      Скрючась обручем таловым,

      Ко кровати подошел,

      Подал клад – и снова в пол.

     

     
      Царь смотрел и дивовался,

      Гладил бороду, смеялся

      И скусил пера конец.

      Тут, уклав его в ларец,

      Закричал (от нетерпенья),

      Подтвердив свое веленье

      Быстрым взмахом кулака:

      «Гей! позвать мне дурака!»

     

     
      И посыльные дворяна

      Побежали по Ивана,

      Но, столкнувшись все в углу,

      Растянулись на полу.

      Царь тем много любовался

      И до ко́лотья смеялся.

      А дворяна, усмотря,

      Что смешно то для царя,

      Меж собой перемигнулись

      И вдруго́рядь растянулись.

      Царь тем так доволен был,

      Что их шапкой наградил.

      Тут посыльные дворяна

      Вновь пустились звать Ивана

      И на этот уже раз

      Обошлися без проказ.

     

     
      Вот к конюшне прибегают,

      Двери настежь отворяют

      И ногами дурака

      Ну толкать во все бока.

      С полчаса над ним возились,

      Но его не добудились.

      Наконец уж рядовой

      Разбудил его метлой.

     

     
      «Что за челядь тут такая? —

      Говорит Иван, вставая. —

      Как хвачу я вас бичом,

      Так не станете потом

      Без пути будить Ивана».

      Говорят ему дворяна:

      «Царь изволил приказать

      Нам тебя к нему позвать». —

      «Царь?.. Ну ладно! Вот сряжуся

      И тотчас к нему явлюся», —

      Говорит послам Иван.

      Тут надел он свой кафтан,

      Опояской подвязался,

      Приумылся, причесался,

      Кнут свой сбоку прицепил,

      Словно утица поплыл.

     

     
      Вот Иван к царю явился,

      Поклонился, подбодрился,

      Крякнул дважды и спросил:

      «А пошто меня будил?»

      Царь, прищурясь глазом левым,

      Закричал к нему со гневом,

      Приподнявшися: «Молчать!

      Ты мне должен отвечать:

      В силу коего указа

      Скрыл от нашего ты глаза

      Наше царское добро —

      Жароптицево перо?

      Что я – царь али боярин?

      Отвечай сейчас, татарин!»

      Тут Иван, махнув рукой,

      Говорит царю: «Постой!

      Я те шапки ровно, не дал,

      Как же ты о том проведал?

      Что ты – ажно ты пророк?

      Ну, да что, сади в острог,

      Прикажи сейчас хоть в палки —

      Нет пера, да и шабалки!..» —

      «Отвечай же! запорю!..» —

      «Я те толком говорю:

      Нет пера! Да, слышь, откуда

      Мне достать такое чудо?»

      Царь с кровати тут вскочил

      И ларец с пером открыл.

      «Что? Ты смел еще переться?

      Да уж нет, не отвертеться!

      Это что? А?» Тут Иван

      Задрожал, как лист в буран,

      Шапку выронил с испуга.

      «Что, приятель, видно, туго? —

      Молвил царь. – Постой-ка, брат!..» —

      «Ох, помилуй, виноват!

      Отпусти вину Ивану,

      Я вперед уж врать не стану».

      И, закутавшись в полу,

      Растянулся на полу.

      «Ну, для первого случа́ю

      Я вину тебе прощаю, —

      Царь Ивану говорит. —

      Я, помилуй бог, сердит!

      И с сердцов иной порою

      Чуб сниму и с головою.

      Так вот, видишь, я каков!

      Но, сказать без дальних слов,

      Я узнал, что ты Жар-птицу

      В нашу царскую светлицу,

      Если б вздумал приказать,

      Похваляешься достать.

      Ну, смотри ж, не отпирайся

      И достать ее старайся».

      Тут Иван волчком вскочил.

      «Я того не говорил! —

      Закричал он, утираясь. —

      О пере не запираюсь,

      Но о птице, как ты хошь,

      Ты напраслину ведешь».

      Царь, затрясши бородою:

      «Что? Рядиться мне с тобою! —

      Закричал он. – Но смотри,

      Если ты недели в три

      Не достанешь мне Жар-птицу

      В нашу царскую светлицу,

      То, клянуся бородой,

      Ты поплатишься со мной:

      На правёж – в решетку – на́ кол!

      Вон, холоп!» Иван заплакал

      И пошел на сеновал,

      Где конек его лежал.

      Горбунок, его почуя,

      Дрягнул было плясовую;

      Но, как слезы увидал,

      Сам чуть-чуть не зарыдал.

      «Что, Иванушка, невесел?

      Что головушку повесил? —

      Говорит ему конек,

      У его вертяся ног. —

      Не утайся предо мною,

      Все скажи, что за душою.

      Я помочь тебе готов.

      Аль, мой милый, нездоров?

      Аль попался к лиходею?»

      Пал Иван к коньку на шею,

      Обнимал и целовал.

      «Ох, беда, конек! – сказал. —

      Царь велит достать Жар-птицу

      В государскую светлицу.

      Что мне делать, горбунок?»

      Говорит ему конек:

      «Велика беда, не спорю;

      Но могу помочь я горю.

      Оттого беда твоя,

      Что не слушался меня:

      Помнишь, ехав в град-столицу,

      Ты нашел перо Жар-птицы;

      Я сказал тебе тогда:

      Не бери, Иван, – беда!

      Много, много непокою

      Принесет оно с собою.

      Вот теперя ты узнал,

      Правду ль я тебе сказал.

      Но, сказать тебе по дружбе,

      Это – службишка, не служба,

      Служба всё, брат, впереди.

      Ты к царю теперь поди

      И скажи ему открыто:

      «Надо, царь, мне два корыта

      Белоярова пшена

      Да заморского вина.

      Да вели поторопиться:

      Завтра, только зазорится,

      Мы отправимся в поход».

     

     
      Вот Иван к царю идет,

      Говорит ему открыто:

      «Надо, царь, мне два корыта

      Белоярова пшена

      Да заморского вина.

      Да вели поторопиться:

      Завтра, только зазорится,

      Мы отправимся в поход».

      Царь тотчас приказ дает,

      Чтоб посыльные дворяна

      Всё сыскали для Ивана,

      Молодцом его назвал

      И «счастливый путь!» сказал.

     

     
      На другой день, утром рано,

      Разбудил конек Ивана:

      «Гей! Хозяин! Полно спать!

      Время дело исправлять!»

      Вот Иванушка поднялся,

      В путь-дорожку собирался,

      Взял корыта, и пшено,

      И заморское вино;

      Потеплее приоделся,

      На коньке своем уселся,

      Вынул хлеба ломоток

      И поехал на восток —

      Доставать тоё Жар-птицу.

     

     
      Едут целую седмицу,

      Напоследок, в день осьмой,

      Приезжают в лес густой.

      Тут сказал конек Ивану:

      «Ты увидишь здесь поляну;

      На поляне той гора

      Вся из чистого сребра;

      Вот сюда то до зарницы

      Прилетают жа́ры-птицы

      Из ручья воды испить;

      Тут и будем их ловить».

      И, окончив речь к Ивану,

      Выбегает на поляну.

      Что за поле! Зелень тут

      Словно камень-изумруд;

      Ветерок над нею веет,

      Так вот искорки и сеет;

      А по зелени цветы

      Несказа́нной красоты.

      А на той ли на поляне,

      Словно вал на океане,

      Возвышается гора

      Вся из чистого сребра.

      Солнце летними лучами

      Красит всю ее зарями,

      В сгибах золотом бежит,

      На верхах свечой горит.

     

     
      Вот конек по косогору

      Поднялся на эту гору,

      Вёрсту, дру́гу пробежал,

      Устоялся и сказал:

     

     
      «Скоро ночь, Иван, начнется,

      И тебе стеречь придется.

      Ну, в корыто лей вино

      И с вином мешай пшено.

      А чтоб быть тебе закрыту,

      Ты под то подлезь корыто,

      Втихомолку примечай,

      Да, смотри же, не зевай.

      До восхода, слышь, зарницы

      Прилетят сюда жар-птицы

      И начнут пшено клевать

      Да по-своему кричать.

      Ты, которая поближе,

      И схвати ее, смотри же!

      А поймаешь птицу-жар,

      И кричи на весь базар;

      Я тотчас к тебе явлюся». —

      «Ну, а если обожгуся? —

      Говорит коньку Иван,

      Расстилая свой кафтан. —

      Рукавички взять придется,

      Чай, плутовка больно жгётся».

      Тут конек из глаз исчез,

      А Иван, кряхтя, подлез

      Под дубовое корыто

      И лежит там как убитый.

     

     
      Вот полночною порой

      Свет разлился над горой,

      Будто полдни наступают:

      Жа́ры-птицы налетают;

      Стали бегать и кричать

      И пшено с вином клевать.

      Наш Иван, от них закрытый,

      Смотрит птиц из-под корыта

      И толкует сам с собой,

      Разводя вот так рукой:

      «Тьфу ты, дьявольская сила!

      Эк их, дряни, привалило!

      Чай, их тут десятков с пять.

      Кабы всех переимать —

      То-то было бы поживы!

      Неча молвить, страх красивы!

      Ножки красные у всех;

      А хвосты-то – сущий смех!

      Чай, таких у куриц нету.

      А уж сколько, парень, свету —

      Словно батюшкина печь!»

      И, скончав такую речь,

      Сам с собою под лазейкой,

      Наш Иван ужом да змейкой

      Ко пшену с вином подполз —

      Хвать одну из птиц за хвост.

      «Ой, Конечек-горбуночек!

      Прибегай скорей, дружочек!

      Я ведь птицу-то поймал», —

      Так Иван-дурак кричал.

      Горбунок тотчас явился.

      «Ай, хозяин, отличился! —

      Говорит ему конек. —

      Ну, скорей ее в мешок!

      Да завязывай тужее;

      А мешок привесь на шею.

      Надо нам в обратный путь». —

      «Нет, дай птиц-то мне пугнуть! —

      Говорит Иван. – Смотри-ка,

      Вишь, надселися от крика!»

      И, схвативши свой мешок,

      Хлещет вдоль и поперек.

      Ярким пламенем сверкая,

      Встрепенулася вся стая,

      Кру́гом огненным свилась

      И за тучи понеслась.

      А Иван наш вслед за ними

      Рукавицами своими

      Так и машет и кричит,

      Словно щелоком облит.

      Птицы в тучах потерялись;

      Наши путники собрались,

      Уложили царский клад

      И вернулися назад.

     

     
      Вот приехали в столицу.

      «Что, достал ли ты Жар-птицу?» —

      Царь Ивану говорит,

      Сам на спальника глядит.

      А уж тот, нешто от скуки,

      Искусал себе все руки.

      «Разумеется, достал», —

      Наш Иван царю сказал.

      «Где ж она?» – «Постой немножко,

      Прикажи сперва окошко

      В почивальне затворить,

      Знашь, чтоб темень сотворить».

      Тут дворяна побежали

      И окошко затворяли.

      Вот Иван мешок на стол.

      «Ну-ка, бабушка, пошел!»

      Свет такой тут вдруг разлился,

      Что весь двор рукой закрылся.

      Царь кричит на весь базар:

      «Ахти, батюшки, пожар!

      Эй, решеточных сзывайте!

      Заливайте! Заливайте!» —

      «Это, слышь ты, не пожар,

      Это свет от птицы-жар, —

      Молвил ловчий, сам со смеху

      Надрываяся. – Потеху

      Я привез те, осударь!»

      Говорит Ивану царь:

      «Вот люблю дружка Ванюшу!

      Взвеселил мою ты душу,

      И на радости такой —

      Будь же царский стремянной!»

     

     
      Это видя, хитрый спальник,

      Прежний конюших начальник,

      Говорит себе под нос:

      «Нет, постой, молокосос!

      Не всегда тебе случится

      Так канальски отличиться.

      Я те снова подведу,

      Мой дружочек, под беду!»

     

     
      Через три потом недели

      Вечерком одним сидели

      В царской кухне повара

      И служители двора,

      Попивали мед из жбана

      Да читали Еруслана.

      «Эх! – один слуга сказал, —

      Как севодни я достал

      От соседа чудо-книжку!

      В ней страниц не так чтоб слишком,

      Да и сказок только пять,

      А уж сказки – вам сказать,

      Так не можно надивиться;

      Надо ж этак умудриться!»

      Тут все в голос: «Удружи!

      Расскажи, брат, расскажи!» —

      «Ну, какую ж вы хотите?

      Пять ведь сказок; вот смотрите:

      Перва сказка о бобре,

      А вторая о царе;

      Третья... дай бог память... точно!

      О боярыне восточной;

      Вот в четвертой: князь Бобыл;

      В пятой... в пятой... эх, забыл!

      В пятой сказке говорится...

      Так в уме вот и вертится...» —

      «Ну, да брось ее!» – «Постой!» —

      «О красотке, что ль, какой?» —

      «Точно! В пятой говорится

      О прекрасной Царь-девице.

      Ну, которую ж, друзья,

      Расскажу севодни я?» —

      «Царь-девицу! – все кричали. —

      О царях мы уж слыхали,

      Нам красоток-то скорей!

      Их и слушать веселей».

      И слуга, усевшись важно,

      Стал рассказывать протяжно:

     

     
      «У далеких немских стран

      Есть, ребята, окиян.

      По тому ли окияну

      Ездят только басурманы;

      С православной же земли

      Не бывали николи

      Ни дворяне, ни миряне

      На поганом окияне.

      От гостей же слух идет,

      Что девица там живет;

      Но девица не простая,

      Дочь, вишь, Месяцу родная,

      Да и Солнышко ей брат.

      Та девица, говорят,

      Ездит в красном полушубке,

      В золотой, ребята, шлюпке

      И серебряным веслом

      Самолично правит в нем;

      Разны песни попевает

      И на гусельцах играет...»

     

     
      Спальник тут с полатей скок —

      И со всех обеих ног

      Во дворец к царю пустился

      И как раз к нему явился;

      Стукнул крепко об пол лбом

      И запел царю потом:

      «Я с повинной головою,

      Царь, явился пред тобою,

      Не вели меня казнить,

      Прикажи мне говорить!» —

      «Говори, да правду только,

      И не ври, смотри, нисколько!» —

      Царь с кровати закричал.

      Хитрый спальник отвечал:

      «Мы севодни в кухне были,

      За твое здоровье пили,

      А один из дворских слуг

      Нас забавил сказкой вслух;

      В этой сказке говорится

      О прекрасной Царь-девице.

      Вот твой царский стремянной

      Поклялся твоей брадой,

      Что он знает эту птицу, —

      Так он на́звал Царь-девицу, —

      И ее, изволишь знать,

      Похваляется достать».

      Спальник стукнул об пол снова.

      «Гей, позвать мне стремяннова!» —

      Царь посыльным закричал.

      Спальник тут за печку стал.

      А посыльные дворяна

      Побежали по Ивана;

      В крепком сне его нашли

      И в рубашке привели.

      Царь так начал речь: «Послушай,

      На тебя донос, Ванюша.

      Говорят, что вот сейчас

      Похвалялся ты для нас

      Отыскать другую птицу,

      Сиречь молвить, Царь-девицу...» —

      «Что ты, что ты, бог с тобой! —

      Начал царский стремянной. —

      Чай, с просонков, я толкую,

      Штуку выкинул такую.

      Да хитри себе, как хошь,

      А меня не проведешь».

      Царь, затрясши бородою:

      «Что? Рядиться мне с тобою? —

      Закричал он. – Но смотри,

      Если ты недели в три

      Не достанешь Царь-девицу

      В нашу царскую светлицу,

      То, клянуся бородой,

      Ты поплатишься со мной!

      На правёж – в решетку – на́ кол!

      Вон, холоп!» Иван заплакал

      И пошел на сеновал,

      Где конек его лежал.

     

     
      «Что, Иванушка, невесел?

      Что головушку повесил? —

      Говорит ему конек. —

      Аль, мой милый, занемог?

      Аль попался к лиходею?»

      Пал Иван к коньку на шею,

      Обнимал и целовал.

      «Ох, беда, конек! – сказал. —

      Царь велит в свою светлицу

      Мне достать, слышь, Царь-девицу.

      Что мне делать, горбунок?»

      Говорит ему конек:

      «Велика беда, не спорю;

      Но могу помочь я горю.

      Оттого беда твоя,

      Что не слушался меня.

      Но, сказать тебе по дружбе,

      Это – службишка, не служба;

      Служба всё, брат, впереди!

      Ты к царю теперь поди

      И скажи: «Ведь для поимки

      Надо, царь, мне две ширинки,

      Шитый золотом шатер

      Да обеденный прибор —

      Весь заморского варенья —

      И сластей для прохлажденья»,

     

     
      Вот Иван к царю идет

      И такую речь ведет:

      «Для царевниной поимки

      Надо, царь, мне две ширинки,

      Шитый золотом шатер

      Да обеденный прибор —

      Весь заморского варенья —

      И сластей для прохлажденья». —

      «Вот давно бы так, чем нет», —

      Царь с кровати дал ответ

      И велел, чтобы дворяна

      Всё сыскали для Ивана,

      Молодцом его назвал

      И «счастливый путь!» сказал.

     

     
      На другой день, утром рано,

      Разбудил конек Ивана:

      «Гей! Хозяин! Полно спать!

      Время дело исправлять!»

      Вот Иванушка поднялся,

      В путь-дорожку собирался,

      Взял ширинки и шатер

      Да обеденный прибор —

      Весь заморского варенья —

      И сластей для прохлажденья;

      Все в мешок дорожный склал

      И веревкой завязал,

      Потеплее приоделся,

      На коньке своем уселся;

      Вынул хлеба ломоток

      И поехал на восток

      По тоё ли Царь-девицу.

     

     
      Едут целую седмицу,

      Напоследок, в день осьмой,

      Приезжают в лес густой.

      Тут сказал конек Ивану:

      «Вот дорога к окияну,

      И на нем-то круглый год

      Та красавица живет;

      Два раза́ она лишь сходит

      С окияна и приводит

      Долгий день на землю к нам.

      Вот увидишь завтра сам».

      И; окончив речь к Ивану,

      Выбегает к окияну,

      На котором белый вал

      Одинешенек гулял.

      Тут Иван с конька слезает,

      А конек ему вещает:

      «Ну, раскидывай шатер,

      На ширинку ставь прибор

      Из заморского варенья

      И сластей для прохлажденья.

      Сам ложися за шатром

      Да смекай себе умом.

      Видишь, шлюпка вон мелькает...

      То царевна подплывает.

      Пусть в шатер она войдет,

      Пусть покушает, попьет;

      Вот, как в гусли заиграет —

      Знай, уж время наступает.

      Ты тотчас в шатер вбегай,

      Ту царевну сохватай

      И держи ее сильнее

      Да зови меня скорее.

      Я на первый твой приказ

      Прибегу к тебе как раз,

      И поедем... Да, смотри же,

      Ты гляди за ней поближе;

      Если ж ты ее проспишь,

      Так беды не избежишь».

      Тут конек из глаз сокрылся,

      За шатер Иван забился

      И давай диру вертеть,

      Чтоб царевну подсмотреть.

     

     
      Ясный полдень наступает;

      Царь-девица подплывает,

      Входит с гуслями в шатер

      И садится за прибор.

      «Хм! Так вот та Царь-девица!

      Как же в сказках говорится, —

      Рассуждает стремянной, —

      Что куда красна собой

      Царь-девица, так что диво!

      Эта вовсе не красива:

      И бледна-то, и тонка,

      Чай, в обхват-то три вершка;

      А ножонка-то, ножонка!

      Тьфу ты! словно у цыпленка!

      Пусть полюбится кому,

      Я и даром не возьму».

      Тут царевна заиграла

      И столь сладко припевала,

      Что Иван, не зная как,

      Прикорнулся на кулак

      И под голос тихий, стройный

      Засыпает преспокойно.

     

     
      Запад тихо догорал.

      Вдруг конек над ним заржал

      И, толкнув его копытом,

      Крикнул голосом сердитым:

      «Спи, любезный, до звезды!

      Высыпай себе беды,

      Не меня ведь вздернут на кол!»

      Тут Иванушка заплакал

      И, рыдаючи, просил,

      Чтоб конек его простил.

      «Отпусти вину Ивану,

      Я вперед уж спать не стану». —

      «Ну, уж бог тебя простит! —

      Горбунок ему кричит. —

      Все поправим, может статься,

      Только, чур, не засыпаться;

      Завтра, рано поутру,

      К златошвейному шатру

      Приплывет опять девица —

      Меду сладкого напиться.

      Если ж снова ты заснешь,

      Головы уж не снесешь».

      Тут конек опять сокрылся;

      А Иван сбирать пустился

      Острых камней и гвоздей

      От разбитых кораблей

      Для того, чтоб уколоться,

      Если вновь ему вздремнется.

     

     
      На другой день, поутру,

      К златошвейному шатру

      Царь-девица подплывает,

      Шлюпку на берег бросает,

      Входит с гуслями в шатер

      И садится за прибор...

      Вот царевна заиграла

      И столь сладко припевала,

      Что Иванушке опять

      Захотелося поспать.

      «Нет, постой же ты, дрянная! —

      Говорит Иван вставая. —

      Ты в друго́редь не уйдешь

      И меня не проведешь».

      Тут в шатер Иван вбегает,

      Косу длинную хватает...

      «Ой, беги, конек, беги!

      Горбунок мой, помоги!»

      Вмиг конек к нему явился.

      «Ай, хозяин, отличился!

      Ну, садись же поскорей

      Да держи ее плотней!»

     

     
      Вот столицы достигает.

      Царь к царевне выбегает,

      За белы руки берет,

      Во дворец ее ведет

      И садит за стол дубовый

      И под занавес шелковый,

      В глазки с нежностью глядит,

      Сладки речи говорит:

      «Бесподобная девица,

      Согласися быть царица!

      Я тебя едва узрел —

      Сильной страстью воскипел.

      Соколины твои очи

      Не дадут мне спать средь ночи

      И во время бела дня,

      Ох! измучают меня.

      Молви ласковое слово!

      Всё для свадьбы уж готово;

      Завтра ж утром, светик мой,

      Обвенчаемся с тобой

      И начнем жить припевая».

      А царевна молодая,

      Ничего не говоря,

      Отвернулась от царя.

      Царь нисколько не сердился,

      Но сильней еще влюбился;

      На колен пред нею стал,

      Ручки нежно пожимал

      И балясы начал снова:

      «Молви ласковое слово!

      Чем тебя я огорчил?

      Али тем, что полюбил?

      О, судьба моя плачевна!»

      Говорит ему царевна:

      «Если хочешь взять меня,

      То доставь ты мне в три дня

      Перстень мой из окияна». —

      «Гей! Позвать ко мне Ивана!» —

      Царь поспешно закричал

      И чуть сам не побежал.

      Вот Иван к царю явился,

      Царь к нему оборотился

      И сказал ему: «Иван!

      Поезжай на окиян;

      В окияне том хранится

      Перстень, слышь ты, Царь-девицы.

      Коль достанешь мне его,

      Задарю тебя всего». —

      «Я и с первой-то дороги

      Волочу насилу ноги —

      Ты опять на окиян!» —

      Говорит царю Иван.

      «Как же, плут, не торопиться:

      Видишь, я хочу жениться! —

      Царь со гневом закричал

      И ногами застучал. —

      У меня не отпирайся,

      А скорее отправляйся!»

      Тут Иван хотел идти.

      «Эй, послушай! По пути, —

      Говорит ему царица, —

      Заезжай ты поклониться

      В изумрудный терем мой

      Да скажи моей родной:

      Дочь ее узнать желает,

      Для чего она скрывает

      По три ночи, по три дня

      Лик свой ясный от меня?

      И зачем мой братец красный

      Завернулся в мрак ненастный

      И в туманной вышине

      Не пошлет луча ко мне?

      Не забудь же!» – «Помнить буду,

      Если только не забуду;

      Да ведь надо же узнать,

      Кто те братец, кто те мать,

      Чтоб в родне-то нам не сбиться».

      Говорит ему царица:

      «Месяц – мать мне, Солнце – брат».

      «Да смотри, в три дня назад!» —

      Царь-жених к тому прибавил.

      Тут Иван царя оставил

      И пошел на сеновал,

      Где конек его лежал.

     

     
      «Что, Иванушка, невесел?

      Что головушку повесил?» —

      Говорит ему конек.

      «Помоги мне, горбунок!

      Видишь, вздумал царь жениться,

      Знашь, на тоненькой царице,

      Так и шлет на окиян, —

      Говорит коньку Иван. —

      Дал мне сроку три дня только;

      Тут попробовать изволь-ка

      Перстень дьявольский достать!

      Да велела заезжать

      Эта тонкая царица

      Где-то в терем поклониться

      Солнцу, Месяцу, притом

      И спрошать кое об чем...»

      Тут конек: «Сказать по дружбе,

      Это – службишка, не служба;

      Служба все, брат, впереди!

      Ты теперя спать поди;

      А назавтра, утром рано,

      Мы поедем к окияну».

     

     
      На другой день наш Иван,

      Взяв три луковки в карман,

      Потеплее приоделся,

      На коньке своем уселся

      И поехал в дальний путь...

      Дайте, братцы, отдохнуть!

     

    

   
   
    

     Часть третья 

    

    
     
      Доселева Макар огороды копал,

      А нынече Макар в воеводы попал

     

     
      Та-ра-ра-ли, та-ра-ра!

      Вышли кони со двора;

      Вот крестьяне их поймали

      Да покрепче привязали.

      Сидит ворон на дубу,

      Он играет во трубу;

      Как во трубушку играет,

      Православных потешает:

      «Эй, послушай, люд честной!

      Жили-были муж с женой;

      Муж-то примется за шутки,

      А жена за прибаутки,

      И пойдет у них тут пир,

      Что на весь крещеный мир!»

      Это присказка ведется,

      Сказка вскоре же начнется.

      Как у наших у ворот

      Муха песенку поет:

      «Что дадите мне за вестку?

      Бьет свекровь свою невестку:

      Посадила на шесток,

      Привязала за шнурок,

      Ручки к ножкам притянула,

      Ножку правую разула:

      «Не ходи ты по зарям!

      Не кажися молодцам!»

      Это присказка велася,

      Вот и сказка началася.

     

     
      Ну-с, так едет наш Иван

      За кольцом на окиян.

      Горбунок летит, как ветер,

      И в почин на первый вечер

      Верст сто тысяч отмахал

      И нигде не отдыхал.

      Подъезжая к окияну,

      Говорит конек Ивану:

      «Ну, Иванушка, смотри,

      Вот минутки через три

      Мы приедем на поляну —

      Прямо к морю-окияну;

      Поперек его лежит

      Чудо-юдо Рыба-кит;

      Десять лет уж он страдает,

      А доселева не знает,

      Чем прощенье получить;

      Он учнет тебя просить,

      Чтоб ты в Солнцевом селенье

      Попросил ему прощенье;

      Ты исполнить обещай,

      Да смотри ж, не забывай!»

      Вот въезжают на поляну

      Прямо к морю-окияну;

      Поперек его лежит

      Чудо-юдо Рыба-кит.

      Все бока его изрыты,

      Частоколы в ребра вбиты,

      На хвосте сыр-бор шумит,

      На спине село стоит;

      Мужички на гу́бе пашут,

      Между глаз мальчишки пляшут,

      А в дубраве, меж усов,

      Ищут девушки грибов.

     

     
      Вот конек бежит по киту,

      По костям стучит копытом.

      Чудо-юдо Рыба-кит

      Так проезжим говорит,

      Рот широкий отворяя,

      Тяжко, горько воздыхая:

      «Путь-дорога, господа!

      Вы откуда, и куда?» —

      «Мы послы от Царь-девицы,

      Едем оба из столицы, —

      Говорит киту конек, —

      К Солнцу прямо на восток,

      Во хоромы золотые». —

      «Так нельзя ль, отцы родные,

      Вам у Солнышка спросить:

      Долго ль мне в опале быть,

      И за кои прегрешенья

      Я терплю беды-мученья?» —

      «Ладно, ладно, Рыба-кит!» —

      Наш Иван ему кричит.

      «Будь отец мне милосердный!

      Вишь, как мучуся я, бедный!

      Десять лет уж тут лежу...

      Я и сам те услужу!..»

      Кит Ивана умоляет,

      Сам же горько воздыхает.

      «Ладно-ладно, Рыба-кит!» —

      Наш Иван ему кричит.

      Тут конек под ним забился,

      Прыг на берег – и пустился,

      Только видно, как песок

      Вьется вихорем у ног.

     

     
      Едут близко ли, далеко,

      Едут низко ли, высоко

      И увидели ль кого —

      Я не знаю ничего.

      Скоро сказка говорится,

      Дело мешкотно творится.

      Только, братцы, я узнал,

      Что конек туда вбежал,

      Где (я слышал стороною)

      Небо сходится с землею,

      Где крестьянки лен прядут,

      Прялки на небо кладут.

     

     
      Тут Иван с землей простился

      И на небе очутился

      И поехал, будто князь,

      Шапка набок, подбодрясь.

      «Эко диво! эко диво!

      Наше царство хоть красиво, —

      Говорит коньку Иван

      Средь лазоревых полян, —

      А как с небом-то сравнится,

      Так под стельку не годится.

      Что земля-то!.. Ведь она

      И черна-то и грязна;

      Здесь земля-то голубая,

      А уж светлая какая!..

      Посмотри-ка, горбунок,

      Видишь, вон где, на восток,

      Словно светится зарница...

      Чай, небесная светлица...

      Что-то больно высока!» —

      Так спросил Иван конька.

      «Это терем Царь-девицы,

      Нашей будущей царицы, —

      Горбунок ему кричит, —

      По ночам здесь солнце спит,

      А полуденной порою

      Месяц входит для покою».

     

     
      Подъезжают; у ворот

      Из столбов хрустальный свод:

      Все столбы те завитые

      Хитро в змейки золотые;

      На верхушках три звезды,

      Вокруг терема сады;

      На серебряных там ветках

      В раззолоченных во клетках

      Птицы райские живут,

      Песни царские поют.

      А ведь терем с теремами

      Будто город с деревнями;

      А на тереме из звезд —

      Православный русский крест.

     

     
      Вот конек во двор въезжает;

      Наш Иван с него слезает,

      В терем к Месяцу идет

      И такую речь ведет:

      «Здравствуй, Месяц Месяцович!

      Я – Иванушка Петрович,

      Из далеких я сторон

      И привез тебе поклон». —

      «Сядь, Иванушка Петрович, —

      Молвил Месяц Месяцович, —

      И поведай мне вину

      В нашу светлую страну

      Твоего с земли прихода;

      Из какого ты народа,

      Как попал ты в этот край, —

      Всё скажи мне, не утай», —

      «Я с земли пришел Землянской,

      Из страны ведь христианской, —

      Говорит, садясь, Иван, —

      Переехал окиян

      С порученьем от царицы —

      В светлый терем поклониться

      И сказать вот так, постой!

      «Ты скажи моей родной:

      Дочь ее узнать желает,

      Для чего она скрывает

      По три ночи, по три дня

      Лик какой-то от меня;

      И зачем мой братец красный

      Завернулся в мрак ненастный

      И в туманной вышине

      Не пошлет луча ко мне?»

      Так, кажися? Мастерица

      Говорить красно́ царица;

      Не припомнишь всё сполна,

      Что сказала мне она». —

      «А какая то царица?» —

      «Это, знаешь, Царь-девица». —

      «Царь-девица?.. Так она,

      Что ль, тобой увезена?» —

      Вскрикнул Месяц Месяцович.

      А Иванушка Петрович

      Говорит: «Известно, мной!

      Вишь, я царский стремянной;

      Ну, так царь меня отправил,

      Чтобы я ее доставил

      В три недели во дворец;

      А не то меня отец

      Посадить грозился на́ кол».

      Месяц с радости заплакал,

      Ну Ивана обнимать,

      Целовать и миловать.

      «Ах, Иванушка Петрович! —

      Молвил Месяц Месяцович. —

      Ты принес такую весть,

      Что не знаю, чем и счесть!

      А уж мы как горевали,

      Что царевну потеряли!..

      Оттого-то, видишь, я

      По три ночи, по три дня

      В темном облаке ходила,

      Все грустила да грустила,

      Трое суток не спала.

      Крошки хлеба не брала,

      Оттого-то сын мой красный

      Завернулся в мрак ненастный,

      Луч свой жаркий погасил,

      Миру божью не светил:

      Всё грустил, вишь, по сестрице,

      Той ли красной Царь-девице.

      Что, здорова ли она?

      Не грустна ли, не больна?» —

      «Всем бы, кажется, красотка,

      Да у ней, кажись, сухотка:

      Ну, как спичка, слышь, тонка,

      Чай, в обхват-то три вершка;

      Вот как замуж-то поспеет,

      Так небось и потолстеет:

      Царь, слышь, женится на ней».

      Месяц вскрикнул: «Ах, злодей!

      Вздумал в семьдесят жениться

      На молоденькой девице!

      Да стою я крепко в том —

      Просидит он женихом!

      Вишь, что старый хрен затеял:

      Хочет жать там, где не сеял!

      Полно, лаком больно стал!»

      Тут Иван опять сказал:

      «Есть еще к тебе прошенье,

      То о ки́товом прощенье...

      Есть, вишь, море; чудо-кит

      Поперек его лежит:

      Все бока его изрыты,

      Частоколы в ребра вбиты...

      Он, бедняк, меня прошал,

      Чтобы я тебя спрошал:

      Скоро ль кончится мученье?

      Чем сыскать ему прощенье?

      И на что он тут лежит?»

      Месяц ясный говорит:

      «Он за то несет мученье,

      Что без божия веленья

      Проглотил среди морей

      Три десятка кораблей.

      Если даст он им свободу,

      Снимет бог с него невзгоду,

      Вмиг все раны заживит,

      Долгим веком наградит».

     

     
      Тут Иванушка поднялся,

      С светлым месяцем прощался,

      Крепко шею обнимал,

      Трижды в щеки целовал.

      «Ну, Иванушка Петрович! —

      Молвил Месяц Месяцович. —

      Благодарствую тебя

      За сынка и за себя.

      Отнеси благословенье

      Нашей дочке в утешенье

      И скажи моей родной:

      «Мать твоя всегда с тобой;

      Полно плакать и крушиться:

      Скоро грусть твоя решится, —

      И не старый, с бородой,

      А красавец молодой

      Поведет тебя к налою».

      Ну, прощай же! Бог с тобою!»

      Поклонившись, как умел,

      На конька Иван тут сел,

      Свистнул, будто витязь знатный,

      И пустился в путь обратный.

     

     
      На другой день наш Иван

      Вновь пришел на окиян.

      Вот конек бежит по ки́ту,

      По костям стучит копытом.

      Чудо-юдо Рыба-кит

      Так, вздохнувши, говорит:

      «Что, отцы, мое прошенье?

      Получу ль когда прощенье?» —

      «Погоди ты, Рыба-кит!» —

      Тут конек ему кричит.

     

     
      Вот в село он прибегает,

      Мужиков к себе сзывает,

      Черной гривкою трясет

      И такую речь ведет:

      «Эй, послушайте, миряне,

      Православны христиане!

      Коль не хочет кто из вас

      К водяному сесть в приказ,

      Убирайся вмиг отсюда.

      Здесь тотчас случится чудо:

      Море сильно закипит,

      Повернется Рыба-кит...»

      Тут крестьяне и миряне,

      Православны христиане,

      Закричали: «Быть беда́м!»

      И пустились по домам.

      Всё телеги собирали;

      В них, не мешкая, поклали

      Все, что было живота,

      И оставили кита.

      Утро с полднем повстречалось,

      А в селе уж не осталось

      Ни одной души живой,

      Словно шел Мамай войной!

     

     
      Тут конек на хвост вбегает,

      К перьям близко прилегает

      И что мочи есть кричит:

      «Чудо-юдо Рыба-кит!

      Оттого твои мученья,

      Что без божия веленья

      Проглотил ты средь морей

      Три десятка кораблей.

      Если дашь ты им свободу,

      Снимет бог с тебя невзгоду,

      Вмиг все раны заживит,

      Долгим веком наградит».

      И, окончив речь такую,

      Закусил узду стальную,

      Понатужился – и вмиг

      На далекий берег прыг.

     

     
      Чудо-кит зашевелился,

      Словно холм поворотился,

      Начал море волновать

      И из челюстей бросать

      Корабли за кораблями

      С парусами и гребцами.

     

     
      Тут поднялся шум такой,

      Что проснулся царь морской:

      В пушки медные палили,

      В трубы кованы трубили;

      Белый парус поднялся,

      Флаг на мачте развился;

      Поп с причетом всем служебным

      Пел на палубе молебны;

      А гребцов веселый ряд

      Грянул песню наподхват:

      «Как по моречку, по морю,

      По широкому раздолью,

      Что по самый край земли,

      Выбегают корабли...»

      Волны моря заклубились,

      Корабли из глаз сокрылись.

      Чудо-юдо Рыба-кит

      Громким голосом кричит,

      Рот широкий отворяя,

      Плесом волны разбивая:

      «Чем вам, други, услужить?

      Чем за службу наградить?

      Надо ль раковин цветистых?

      Надо ль рыбок золотистых?

      Надо ль крупных жемчугов?

      Всё достать для вас готов!» —

      «Нет, кит-рыба, нам в награду

      Ничего того не надо, —

      Говорит ему Иван, —

      Лучше перстень нам достань —

      Перстень, знаешь, Царь-девицы,

      Нашей будущей царицы». —

      «Ладно, ладно! Для дружка

      И сережку из ушка!

      Отыщу я до зарницы

      Перстень красной Царь-девицы», —

      Кит Ивану отвечал

      И, как ключ, на дно упал.

     

     
      Вот он плесом ударяет,

      Громким голосом сзывает

      Осетриный весь народ

      И такую речь ведет:

      «Вы достаньте до зарницы

      Перстень красной Царь-девицы,

      Скрытый в ящичке на дне.

      Кто его доставит мне,

      Награжу того я чином:

      Будет думным дворянином.

      Если ж строгий мой приказ

      Не исполните... я вас!..»

      Осетры тут поклонились

      И в порядке удалились.

      Через несколько часов

      Двое белых осетров

      К киту медленно подплыли

      И смиренно говорили:

      «Царь великий! Не гневись!

      Мы все море уж, кажись,

      Исходили и изрыли,

      Но и знаку не открыли.

      Только ерш один из нас

      Совершил бы твой приказ:

      Он по всем морям гуляет,

      Так уж, верно, перстень знает;

      Но его, как бы назло,

      Уж куда-то унесло». —

      «Отыскать его в минуту

      И послать в мою каюту!» —

      Кит сердито закричал

      И усами закачал.

     

     
      Осетры тут поклонились,

      В земский суд бежать пустились

      И велели в тот же час

      От кита писать указ,

      Чтоб гонцов скорей послали

      И ерша того поймали.

      Лещ, услыша сей приказ,

      Именной писал указ;

      Сом (советником он звался)

      Под указом подписался;

      Черный рак указ сложил

      И печати приложил.

      Двух дельфинов тут призвали

      И, отдав указ, сказали,

      Чтоб, от имени царя,

      Обежали все моря

      И того Ерша-гуляку,

      Крикуна и забияку,

      Где бы ни было нашли,

      К государю привели.

      Тут дельфины поклонились

      И ерша искать пустились.

      Ищут час они в морях,

      Ищут час они в реках,

      Все озера исходили,

      Все проливы переплыли,

      Не могли ерша сыскать

      И вернулися назад,

      Чуть не плача от печали...

      Вдруг дельфины услыхали

      Где-то в маленьком пруде

      Крик неслыханный в воде.

      В пруд дельфины завернули

      И на дно его нырнули, —

      Глядь: в пруде, под камышом,

      Ерш дерется с Карасем.

      «Смирно! черти б вас побрали!

      Вишь, содом какой подняли,

      Словно важные бойцы!» —

      Закричали им гонцы.

      «Ну, а вам какое дело? —

      Ерш кричит дельфинам смело. —

      Я шутить ведь не люблю,

      Разом всех переколю!» —

      «Ох ты, вечная гуляка

      И крикун, и забияка!

      Всё бы, дрянь, тебе гулять,

      Всё бы драться да кричать.

      Дома – нет ведь, не сидится!..

      Ну, да что с тобой рядиться, —

      Вот тебе царев указ,

      Чтоб ты плыл к нему тотчас».

     

     
      Тут проказника дельфины

      Подхватили за щетины

      И отправились назад.

      Ерш ну рваться и кричать:

      «Будьте милостивы, братцы!

      Дайте чуточку подраться.

      Распроклятый тот Карась

      Поносил меня вчерась

      При честно́м при всем собранье

      Неподобной разной бранью...»

      Долго ерш еще кричал,

      Наконец и замолчал;

      А проказника дельфины

      Все тащили за щетины,

      Ничего не говоря,

      И явились пред царя.

     

     
      «Что ты долго не являлся?

      Где ты, вражий сын, шатался?» —

      Кит со гневом закричал.

      На колени Ерш упал,

      И, признавшись в преступленье,

      Он молился о прощенье.

      «Ну, уж бог тебя простит! —

      Кит державный говорит. —

      Но за то твое прощенье

      Ты исполни повеленье». —

      «Рад стараться, Чудо-кит!» —

      На коленях Ерш пищит.

      «Ты по всем морям гуляешь,

      Так уж, верно, перстень знаешь

      Царь-девицы?» – «Как не знать!

      Можем разом отыскать». —

      «Так ступай же поскорее

      Да сыщи его живее!»

     

     
      Тут, отдав царю поклон,

      Ерш пошел, согнувшись, вон.

      С царской дворней побранился,

      За плотвой поволочился

      И салакушкам шести

      Нос разбил он на пути.

      Совершив такое дело,

      В омут кинулся он смело

      И в подводной глубине

      Вырыл ящичек на дне —

      Пуд по крайней мере во сто.

      «О, здесь дело-то не просто!»

      И давай из всех морей

      Ерш скликать к себе сельдей.

     

     
      Сельди духом собралися,

      Сундучок тащить взялися,

      Только слышно и всего —

      «У-у-у!» да «о-о-о!»

      Но сколь сильно ни кричали,

      Животы лишь надорвали,

      А проклятый сундучок

      Не дался и на вершок.

      «Настоящие селедки!

      Вам кнута бы вместо водки!» —

      Крикнул Ерш со всех сердцов

      И нырнул по осетров.

     

     
      Осетры тут приплывают

      И без крика подымают

      Крепко ввязнувший в песок

      С перстнем красный сундучок.

      «Ну, ребятушки, смотрите,

      Вы к царю теперь плывите,

      Я ж пойду теперь ко дну

      Да немножко отдохну:

      Что-то сон одолевает,

      Так глаза вот и смыкает...»

      Осетры к царю плывут,

      Ерш-гуляка прямо в пруд

      (Из которого дельфины

      Утащили за щетины),

      Чай, додраться с Карасем, —

      Я не ведаю о том.

      Но теперь мы с ним простимся

      И к Ивану возвратимся.

     

     
      Тихо море-окиян.

      На песке сидит Иван,

      Ждет кита из синя моря

      И мурлыкает от горя;

      Повалившись на песок,

      Дремлет верный горбунок.

      Время к вечеру клонилось;

      Вот уж солнышко спустилось;

      Тихим пламенем горя,

      Развернулася заря.

      А кита не тут-то было.

      «Чтоб те, вора, задавило!

      Вишь, какой морской шайтан! —

      Говорит себе Иван. —

      Обещался до зарницы

      Вынесть перстень Царь-девицы,

      А доселе не сыскал,

      Окаянный зубоскал!

      А уж солнышко-то село,

      И...» Тут море закипело:

      Появился Чудо-кит

      И к Ивану говорит:

      «За твое благодеянье

      Я исполнил обещанье».

      С этим словом сундучок

      Брякнул плотно на песок,

      Только берег закачался.

      «Ну, теперь я расквитался.

      Если ж вновь принужусь я,

      Позови опять меня;

      Твоего благодеянья

      Не забыть мне... До свиданья!»

      Тут Кит-чудо замолчал

      И, всплеснув, на дно упал.

     

     
      Горбунок-конек проснулся,

      Встал на лапки, отряхнулся,

      На Иванушку взглянул

      И четырежды прыгну́л.

      «Ай да Кит Китович! Славно!

      Долг свой выплатил исправно!

      Ну, спасибо, Рыба-кит! —

      Горбунок конек кричит. —

      Что ж, хозяин, одевайся,

      В путь-дорожку отправляйся;

      Три денька ведь уж прошло:

      Завтра срочное число.

      Чай, старик уж умирает».

      Тут Ванюша отвечает:

      «Рад бы радостью поднять,

      Да ведь силы не занять!

      Сундучишко больно плотен,

      Чай, чертей в него пять сотен

      Кит проклятый насажал.

      Я уж трижды подымал:

      Тяжесть страшная такая!»

      Тут конек, не отвечая,

      Поднял ящичек ногой,

      Будто камушек какой,

      И взмахнул к себе на шею.

      «Ну, Иван, садись скорее!

      Помни, завтра минет срок,

      А обратный путь далек».

     

     
      Стал четвертый день зориться.

      Наш Иван уже в столице.

      Царь с крыльца к нему бежит.

      «Что кольцо мое?» – кричит.

      Тут Иван с конька слезает

      И преважно отвечает:

      «Вот тебе и сундучок!

      Да вели-ка скликать полк:

      Сундучишко мал хоть на́ вид,

      Да и дьявола задавит».

      Царь тотчас стрельцов позвал

      И немедля приказал

      Сундучок отнесть в светлицу,

      Сам пошел по Царь-девицу.

      «Перстень твой, душа, найдён, —

      Сладкогласно молвил он, —

      И теперь, примолвить снова,

      Нет препятства никакого

      Завтра утром, светик мой,

      Обвенчаться мне с тобой.

      Но не хочешь ли, дружочек,

      Свой увидеть перстенечек?

      Он в дворце моем лежит».

      Царь-девица говорит:

      «Знаю, знаю! Но, признаться,

      Нам нельзя еще венчаться». —

      «Отчего же, светик мой?

      Я люблю тебя душой;

      Мне, прости ты мою смелость,

      Страх жениться захотелось.

      Если ж ты... то я умру

      Завтра ж с горя поутру.

      Сжалься, матушка царица!»

      Говорит ему девица:

      «Но взгляни-ка, ты ведь сед;

      Мне пятнадцать только лет:

      Как же можно нам венчаться?

      Все цари начнут смеяться,

      Дед-то, скажут, внуку взял!»

      Царь со гневом закричал:

      «Пусть-ка только засмеются —

      У меня как раз свернутся:

      Все их царства полоню!

      Весь их род искореню!» —

      «Пусть не станут и смеяться,

      Все не можно нам венчаться, —

      Не растут зимой цветы:

      Я красавица, а ты?..

      Чем ты можешь похвалиться?» —

      Говорит ему девица.

      «Я хоть стар, да я удал! —

      Царь царице отвечал. —

      Как немножко приберуся,

      Хоть кому так покажуся

      Разудалым молодцом.

      Ну, да что нам нужды в том?

      Лишь бы только нам жениться».

      Говорит ему девица:

      «А такая в том нужда,

      Что не выйду никогда

      За дурного, за седого,

      За беззубого такого!»

      Царь в затылке почесал

      И, нахмуряся, сказал:

      «Что ж мне делать-то, царица?

      Страх как хочется жениться;

      Ты же, ровно на беду:

      Не пойду да не пойду!» —

      «Не пойду я за седова, —

      Царь-девица молвит снова. —

      Стань, как прежде, молодец,

      Я тотчас же под венец». —

      «Вспомни, матушка царица,

      Ведь нельзя переродиться;

      Чудо бог один творит».

      Царь-девица говорит:

      «Коль себя не пожалеешь,

      Ты опять помолодеешь.

      Слушай: завтра на заре

      На широком на дворе

      Должен челядь ты заставить

      Три котла больших поставить

      И костры под них сложить.

      Первый надобно налить

      До краев водой студеной,

      А второй – водой вареной,

      А последний – молоком,

      Вскипятя его ключом.

      Вот, коль хочешь ты жениться

      И красавцем учиниться, —

      Ты без платья, налегке,

      Искупайся в молоке;

      Тут побудь в воде вареной,

      А потом еще в студеной,

      И скажу тебе, отец,

      Будешь знатный молодец!»

     

     
      Царь не вымолвил ни слова,

      Кликнул тотчас стремяннова.

      «Что, опять на окиян? —

      Говорит царю Иван. —

      Нет уж, дудки, ваша милость!

      Уж и то во мне все сбилось.

      Не поеду ни за что!» —

      «Нет, Иванушка, не то.

      Завтра я хочу заставить

      На дворе котлы поставить

      И костры под них сложить.

      Первый думаю налить

      До краев водой студеной,

      А второй – водой вареной,

      А последний – молоком,

      Вскипятя его ключом.

      Ты же должен постараться

      Пробы ради искупаться

      В этих трех больших котлах,

      В молоке и в двух водах». —

      «Вишь, откуда подъезжает! —

      Речь Иван тут начинает. —

      Шпарят только поросят,

      Да индюшек, да цыплят;

      Я ведь, глянь, не поросенок,

      Не индюшка, не цыпленок.

      Вот в холодной, так оно

      Искупаться бы можно́,

      А подваривать как станешь,

      Так меня и не заманишь.

      Полно, царь, хитрить, мудрить

      Да Ивана проводить!»

      Царь, затрясши бородою:

      «Что? Рядиться мне с тобою! —

      Закричал он. – Но смотри!

      Если ты в рассвет зари

      Не исполнишь повеленье, —

      Я отдам тебя в мученье,

      Прикажу тебя пытать,

      По кусочкам разрывать.

      Вон отсюда, бо́лесть злая!»

      Тут Иванушка, рыдая,

      Поплелся на сеновал,

      Где конек его лежал.

      «Что, Иванушка, невесел?

      Что головушку повесил? —

      Говорит ему конек. —

      Чай, наш старый женишок

      Снова выкинул затею?»

      Пал Иван к коньку на шею,

      Обнимал и целовал.

      «Ох, беда, конек! – сказал. —

      Царь вконец меня сбывает;

      Сам подумай, заставляет

      Искупаться мне в котлах,

      В молоке и в двух водах:

      Как в одной воде студеной,

      А в другой воде вареной,

      Молоко, слышь, кипяток».

      Говорит ему конек:

      «Вот уж служба так уж служба!

      Тут нужна моя вся дружба.

      Как же к слову не сказать:

      Лучше б нам пера не брать;

      От него-то, от злодея,

      Столько бед тебе на шею...

      Ну, не плачь же, бог с тобой!

      Сладим как-нибудь с бедой.

      И скорее сам я сгину,

      Чем тебя, Иван, покину.

      Слушай: завтра на заре,

      В те поры, как на дворе

      Ты разденешься, как должно,

      Ты скажи царю: «Не можно ль,

      Ваша милость, приказать

      Горбунка ко мне послать,

      Чтоб впоследни с ним проститься».

      Царь на это согласится.

      Вот как я хвостом махну,

      В те котлы мордо́й макну,

      На тебя два раза прысну,

      Громким посвистом присвистну,

      Ты, смотри же, не зевай:

      В молоко сперва ныряй,

      Тут в котел с водой вареной,

      А оттудова в студеной.

      А теперича молись

      Да спокойно спать ложись».

     

     
      На другой день, утром рано,

      Разбудил конек Ивана:

      «Эй, хозяин, полно спать!

      Время службу исполнять».

      Тут Ванюша почесался,

      Потянулся и поднялся,

      Помолился на забор

      И пошел к царю во двор.

     

     
      Там котлы уже кипели;

      Подле них рядком сидели

      Кучера и повара

      И служители двора;

      Дров усердно прибавляли,

      Об Иване толковали

      Втихомолку меж собой

      И смеялися порой.

     

     
      Вот и двери растворились;

      Царь с царицей появились

      И готовились с крыльца

      Посмотреть на удальца.

      «Ну, Ванюша, раздевайся

      И в котлах, брат, покупайся!» —

      Царь Ивану закричал.

      Тут Иван одежду снял,

      Ничего не отвечая.

      А царица молодая,

      Чтоб не видеть наготу,

      Завернулася в фату.

      Вот Иван к котлам поднялся,

      Глянул в них – и зачесался.

      «Что же ты, Ванюша, стал? —

      Царь опять ему вскричал. —

      Исполняй-ка, брат, что должно!»

      Говорит Иван: «Не можно ль,

      Ваша милость, приказать

      Горбунка ко мне послать.

      Я впоследни б с ним простился».

      Царь, подумав, согласился

      И изволил приказать

      Горбунка к нему послать.

      Тут слуга конька приводит

      И к сторонке сам отходит.

     

     
      Вот конек хвостом махнул,

      В те котлы мордо́й макнул,

      На Ивана дважды прыснул,

      Громким посвистом присвистнул.

      На конька Иван взглянул

      И в котел тотчас нырнул,

      Тут в другой, там в третий тоже,

      И такой он стал пригожий,

      Что ни в сказке не сказать,

      Ни пером не написать!

      Вот он в платье нарядился,

      Царь-девице поклонился,

      Осмотрелся, подбодрясь,

      С важным видом, будто князь.

     

     
      «Эко диво! – все кричали. —

      Мы и слыхом не слыхали,

      Чтобы льзя похорошеть!»

     

     
      Царь велел себя раздеть,

      Два раза перекрестился,

      Бух в котел – и там сварился!

     

     
      Царь-девица тут встает,

      Знак к молчанью подает,

      Покрывало поднимает

      И к прислужникам вещает:

      «Царь велел вам долго жить!

      Я хочу царицей быть.

      Люба ль я вам?

      Отвечайте!

      Если люба, то признайте

      Володетелем всего —

      И супруга моего!»

      Тут царица замолчала,

      На Ивана показала.

     

     
      «Люба, люба! – все кричат. —

      За тебя хоть в самый ад!

      Твоего ради талана

      Признаем царя Ивана!»

     

     
      Царь царицу тут берет,

      В церковь божию ведет,

      И с невестой молодою

      Он обходит вкруг налою.

     

     
      Пушки с крепости палят;

      В трубы кованы трубят;

      Все подвалы отворяют,

      Бочки с фряжским выставляют,

      И, напившися, народ

      Что есть мочушки дерет:

      «Здравствуй, царь наш со царицей!

      С распрекрасной Царь-девицей!»

     

     
      Во дворце же пир горой:

      Вина льются там рекой;

      За дубовыми столами

      Пьют бояре со князьями.

      Сердцу любо! Я там был,

      Мед, вино и пиво пил;

      По усам хоть и бежало,

      В рот ни капли не попало.

     

    

   
  
  
   

    Антоний Погорельский 

    Черная курица, или Подземные жители 

   

   Лет сорок тому назад, в С.-Петербурге, на Васильевском острову, в Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который еще до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своею красотой, хотя и далеко еще не был таким, каков теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей: деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь; да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделен был канавою; Адмиралтейство не было обсажено деревьями, манеж Конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом – одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее... Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века, – теперь же обратимся опять к пансиону, который лет сорок тому назад находился на Васильевском острову, в Первой линии.

   Дом, которого теперь – как уже я вам сказывал – вы не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу... Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из восьми или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки-голландки, из которых каждой было более ста лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним говаривали...

   В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик, по имени Алеша, которому тогда было не более 9 или 10 лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом мало-помалу он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме.

   Вообще дни учения для него проходили скоро и приятно, но когда наставала суббота и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести, – и библиотека, которою пользовался наш Алеша, большею частью состояла из книг сего рода.

   Итак, Алеша, будучи еще в десятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие века... Особливо в вакантное время, когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским за́мкам, по страшным развалинам или по темным, дремучим лесам.

   Я забыл сказать вам, что к этому дому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и поэтому Алеше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдыха играть на дворе, первое движение его было – подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алеша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он всё ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу.

   Другое занятие Алеши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора в нарочно для них выстроенном домике и целый день играли и бегали на дворе. Алеша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил черную хохлатую, названную Чернушкою. Чернушка была к нему ласковее других; она даже иногда позволяла себя гладить, и поэтому Алеша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алешу более, нежели подруг своих.

   Однажды (это было во время зимних вакаций – день был прекрасный и необыкновенно теплый, не более трех или четырех градусов мороза) Алеше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ, и еще накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола: белую архангельскую телятину, огромный окорок и киевское варенье. Алеша тоже по мере сил способствовал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезывать красивую сетку на окорок и украшать бумажною резьбою нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день поутру явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у нее локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещенные два бриллиантовых перстня, когда-то подаренные ее мужу родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый, изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая притом строго, чтоб как-нибудь не испортилась прическа; и для того сама она не входила в кухню, а давала приказания своей кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого прическа не так была высока.

   В продолжение всех этих забот Алешу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтоб на просторе играть во дворе. По обыкновению своему, он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку; но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алеше никогда не нравилась эта кухарка – сердитая и бранчливая. Но с тех пор, как он заметил, что она-то и была причиною, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что́ это значит, и, чувствуя с горестию, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.

   – Алеша, Алеша! Помоги мне поймать курицу! – кричала кухарка.

   Но Алеша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другою выкатывались из его глаз и упадали на землю.

   Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось, между тем как кухарка бегала по двору – то манила курочек: «Цып, цып, цып!» – то бранила.

   Вдруг сердце у Алеши еще сильнее забилось: ему послышался голос любимой его Чернушки! Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:

   
    
     Куда́х, куда́х, куду́ху!

     Алеша, спаси Чернуху!

     Куду́ху, куду́ху,

     Чернуху, Чернуху!

    

   

   Алеша никак не мог долее оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло.

   – Любезная, милая Тринушка! – вскричал он, обливаясь слезами. – Пожалуйста, не тронь мою Чернуху!

   Алеша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать.

   Но Алеше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:

   
    
     Куда́х, куда́х, куду́ху!

     Не поймала ты Чернуху!

     Куду́ху, куду́ху!

     Чернуху, Чернуху!

    

   

   Между тем кухарка была вне себя от досады и хотела бежать к учителю, но Алеша не допустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась.

   – Душенька, Тринушка! – говорил он. – Ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая... Пожалуйста, оставь мою Чернушку! Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра!

   Алеша вынул из кармана империал, составлявший все его имение, который берег пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки... Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтобы удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алеше очень, очень было жаль империала, но он вспомнил о Чернушке – и с твердостью отдал драгоценный подарок.

   Таким образом Чернушка была спасена от жестокой и неминуемой смерти.

   Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алеше. Она как будто знала, что он ее избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Всё утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто что-то хочет сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанья.

   Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алешу позвали наверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две ровные части и переложили наперед – по обе стороны груди.

   Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы.

   В другое время Алеша был бы очень рад приезду директора, которого давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на этот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно его тогда занимавшей: о черной курице. Ему всё представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела, и его так и тянуло к курятнику... Но делать было нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!

   Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали.

   Всё пришло в движение: учитель стремглав бросился из дверей, чтобы встретить его внизу, у крыльца; гости встали с мест своих, и даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтобы посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алеша очень этому удивился. «Если бы я был рыцарь, – подумал он, – то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом!»

   Между тем отворили настежь все двери; и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстою учительшею, стоявшею в самых дверях; но, когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел... не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок! Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно.

   Сколь, однако ж, ни казалось всё это странным Алеше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке всё бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт: разного рода варенья, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и грецкие орехи; но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.

   – Подите, – отвечал учитель, – только недолго там будьте, уж скоро сделается темно.

   Алеша поспешно надел свою красную бекешу на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки уже начали собираться на ночлег и, сонные, не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну: она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с ней играл; наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звездочки, и что она тихонько ему говорит:

   – Алеша, Алеша! Останься со мною!

   Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости. Прежде, нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкою, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей.

   Немного погодя учитель, провожавший директора со свечою, вошел к нему в комнату, посмотрел, всё ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом.

   Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье, над его головою, ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы.

   Наконец всё утихло: Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться... ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается, – и немного погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовет его:

   – Алеша, Алеша!

   Алеша испугался... Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не назвал бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало.

   Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится... еще внятнее услышал, что кто-то говорит:

   – Алеша, Алеша!

   Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла... черная курица!

   – Ах! это ты, Чернушка! – невольно вскричал Алеша. – Как ты зашла сюда?

   Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:

   – Это я, Алеша! Ты не боишься меня, не правда ли?

   – Зачем я буду тебя бояться? – отвечал он. – Я тебя люблю; только для меня странно, что ты так хорошо говоришь: я совсем не знал, что ты говорить умеешь!

   – Если ты меня не боишься, – продолжала курица, – так поди за мною. Одевайся скорее!

   – Какая ты, Чернушка, смешная! – сказал Алеша. – Как мне можно одеться в темноте? Я платья своего теперь не сыщу, я и тебя насилу вижу!

   – Постараюсь этому помочь, – сказала курочка.

   Тут она закудахтала странным голосом, и вдруг откуда-то взялись маленькие свечки в серебряных шандалах, не больше как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет.

   Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.

   – Иди за мною! – сказала она ему.

   И он смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали всё вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю.

   – Дверь заперта ключом, – сказал Алеша.

   Но курочка ему не отвечала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась. Потом, пройдя через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось всё это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями и дверь в покои старушек отворилась.

   Алеша в первой комнате увидел всякого рода старинную мебель: резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых были нарисованы синей мура́вой люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебель, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила.

   Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алеша обрадовался! В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила.

   – Не трогай здесь ничего, – сказала она. – Берегись разбудить старушек!

   Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами; она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтоб не попросить у нее лапки... Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать: «Дуррак! дуррак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, и Алеша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась... И еще долго слышно было, как попугай кричал: «Дуррак! дуррак!»

   – Как тебе не стыдно! – сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек. – Ты, верно, разбудил рыцарей...

   – Каких рыцарей? – спросил Алеша.

   – Ты увидишь, – отвечала курочка. – Не бойся, однако ж, ничего, иди за мною смело.

   Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках.

   Чернушка шла впереди на цыпочках и Алеше велела следовать за собою тихонько-тихонько.

   В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья... вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться! Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок.

   Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату и он лежал в своей постели. Не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью: во сне ли он всё то видел или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел наверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор, но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтоб выйти из дому.

   За обедом учительша между прочими разговорами объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась.

   – Впрочем, – прибавила она, – беда невелика, если бы она и пропала: она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.

   Алеша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтоб ее нигде не находили, нежели чтоб попала она на кухню.

   После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль.

   Настало время ложиться спать, и Алеша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня – точно так, как накануне... Опять послышался ему голос, его зовущий: «Алеша, Алеша!» – и немного погодя вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.

   – Ах, здравствуй, Чернушка! – вскричал он вне себя от радости. – Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?

   – Здорова, – отвечала курочка, – но чуть было не занемогла по твоей милости.

   – Как это, Чернушка? – спросил Алеша, испугавшись.

   – Ты добрый мальчик, – продолжала курочка, – но при том ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек, – несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей – и я насилу с ними сладила!

   – Виноват, любезная Чернушка, вперед не буду! Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда; ты увидишь, что я буду послушен.

   – Хорошо, – сказала курочка, – увидим!

   Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицею. Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уж ни до чего не дотрагивался.

   Когда они проходили чрез первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе; но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же как накануне, лежали в постелях, будто восковые; попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою, но он помнил приказание Чернушки и прошел не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился – такими они показались ему забавными, но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места.

   Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне; они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья.

   Чернушка сделалась большая и нахохлилась; но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, – и Алеша увидел, что то были пустые латы! Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее.

   Немного погодя вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые.

   Тут Чернушка оставила Алешу.

   – Побудь здесь немного, – сказала она ему, – я скоро приду назад. Сегодня ты был умен, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари бы остались на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы. – После сего Чернушка вышла из залы.

   Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из мрамора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе; панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что всё было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол.

   Между тем как он с любопытством всё рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им не замеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен: иные по одеянию казались военными, другие – гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собой говорили, но он не мог понять, что они говорили.

   Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы... Все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы.

   В одно мгновение комната сделалась еще светлее, все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел двадцать маленьких рыцарей в золотых латах, с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошел в залу человек с величественной осанкой, на голове с венцом, блестящими драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях.

   Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле рыцарей, который, подойдя к Алеше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. Алеша повиновался.

   – Мне давно было известно, – сказал король, – что ты добрый мальчик; но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти.

   – Когда? – спросил Алеша с удивлением.

   – Третьего дня на дворе, – отвечал король. – Вот тот, который обязан тебе жизнью.

   Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок, а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал.

   Сколь для Алеши ни было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:

   – Господин король! Я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастие избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца...

   – Что ты говоришь! – прервал его с гневом король. – Мой министр – не курица, а заслуженный чиновник!

   Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная Чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.

   – Скажи мне, чего ты желаешь? – продолжал король. – Если я в силах, то непременно исполню твое требование.

   – Говори смело, Алеша! – шепнул ему на ухо министр.

   Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое; но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом.

   – Я бы желал, – сказал он, – чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне ни задали.

   – Не думал я, что ты такой ленивец, – отвечал король, покачав головою. – Но делать нечего, я должен исполнить свое обещание.

   Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.

   – Возьми это семечко, – сказал король. – Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей.

   Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше.

   Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги: одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец, другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться; наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю.

   Сначала повел он его в сад. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алеше.

   – Камни эти, – сказал министр, – у вас называются драгоценными. Это все брильянты, яхонты, изумруды и аметисты.

   – Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! – вскричал Алеша.

   – Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь, – отвечал министр.

   Деревья также показались Алеше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета: красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара.

   Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алеше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова.

   Возвратившись в комнаты после прогулки, Алеша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных брильянтов, яхонтов и изумрудов.

   – Кушай что угодно, – сказал министр, – с собою же брать ничего не позволяется.

   Алеша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.

   – Вы обещались взять меня с собою на охоту, – сказал он.

   – Очень хорошо, – отвечал министр. – Я думаю, что лошади уже оседланы.

   Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь. Алеше подвели палку гораздо более других.

   – Берегись, – сказал министр, – чтоб лошадь тебя не сбросила: она не из самых смирных.

   Алеша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был небесполезен. Палка начала под ним увертываться, как настоящая лошадь, и он насилу мог усидеть.

   Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алеша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою...

   Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алеша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненную, министр велел вылечить и отвести в зверинец.

   По окончании охоты Алеша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всем том ему хотелось о многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большою рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг против друга на принесенные им стулья.

   – Скажи, пожалуйста, – начал Алеша, – зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?

   – Если б мы их не истребляли, – сказал министр, – то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам дозволено их у нас употреблять.

   – Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы? – продолжал Алеша.

   – Неужели ты никогда не слыхал, что под землею живет народ наш? – отвечал министр. – Правда, не многим удается нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить местопребывание наше и идти далеко-далеко, в другие страны. Ты легко себе можешь представить, что королю нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И поэтому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее. В противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край...

   – Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем о вас говорить, – прервал его Алеша. – Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землею. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки для гномов, плативших ему за то очень дорого.

   – Быть может, что это правда, – отвечал министр.

   – Но, – сказал ему Алеша, – объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы и какую связь имеете вы со старушками-голландками?

   Чернушка, желая удовлетворить его любопытство, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели.

   Долго не мог он опомниться и не знал, что ему делать... Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы – все это смешалось у него в голове, и он насилу мысленно привел в порядок всё, виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим, – подумал он, – сдержит ли свое слово король! Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков».

   Исторический урок особенно его беспокоил: ему задано было выучить наизусть несколько страниц из всемирной истории, а он не знал еще ни одного слова!

   Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались уроки. От десяти часов до двенадцати преподавал историю сам содержатель пансиона.

   У Алеши сильно билось сердце... Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным семечком... Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил; однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда.

   В продолжение нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайным его успехам. Алеша внутренне стыдился этих похвал: ему совестно было, что ставили его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал.

   В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то, что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслию, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.

   Между тем слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтоб он детей их принял к себе в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша.

   Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтоб нанять дом, гораздо просторнее того, в котором они жили.

   Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и наконец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснея, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испортился: из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордым и непослушным. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алеша, не гордись! Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учености, будешь самое несчастное дитя!»

   Иногда он и принимал намерение исправиться, но, к несчастию, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили.

   Притом Алеша сделался страшным шалуном. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав.

   Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для того задавал ему уроки вдвое и втрое бо́льшие, нежели другим; но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца, без малейшей ошибки.

   Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее.

   Куда! Наш Алеша и не думал об уроке! В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно.

   На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой был задан урок Алеше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алеша, несмотря на то, что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алеша нимало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность; он раскрыл рот... и не мог выговорить ни слова!

   – Что же вы молчите? – сказал ему учитель. – Говорите урок.

   Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах... Все тщетно! Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.

   – Что это значит, Алеша? – закричал учитель. – Почему вы не хотите говорить?

   Алеша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку в карман, чтоб ощупать семечко... Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел! Слезы градом полились из глаз его... он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова.

   Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, он считал невозможным, чтоб Алеша не знал по крайней мере начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.

   – Пойдите в спальню, – сказал он, – и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок.

   Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом.

   Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зернышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушку, простыни – всё напрасно! Нигде не было и следов любезного зернышка! Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и наконец уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе.

   Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если б и позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю и зернышко его, верно, которая-нибудь из них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.

   – Милая Чернушка! – говорил он. – Любезный министр! Пожалуйста, явись мне и дай другое семечко! Я, право, впредь буду осторожнее.

   Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и опять принялся горько плакать.

   Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошел учитель.

   – Знаете ли вы теперь урок? – спросил он у Алеши.

   Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.

   – Ну, так оставайтесь здесь, пока не выучите! – сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного.

   Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц! Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более двух или трех страниц, да и то плохо.

   Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.

   – Алеша, знаете ли вы урок? – спросил он. И бедный Алеша сквозь слезы отвечал:

   – Знаю только две страницы.

   – Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде, – сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился.

   Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был добрым и скромным, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова.

   Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог. «И Чернушка меня оставила», – подумал Алеша и слезы вновь полились у него из глаз.

   Вдруг... простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица.

   Сердце в нем стало биться сильнее... Он желал, чтоб Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.

   – Чернушка, Чернушка! – сказал он наконец вполголоса.

   Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.

   – Ах, Чернушка! – сказал Алеша вне себя от радости. – Я не смел надеяться, что с тобою увижусь Ты меня не забыла?

   – Нет, – отвечала она, – я не могу забыть оказанной тобою услуги, хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь... я не узнаю тебя!

   Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:

   – Теперь я должна тебя оставить, Алеша! Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя этого дара за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно... Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего – неблагодарности!

   Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтоб исправиться!

   – Ты увидишь, милая Чернушка, – сказал он, – что я сегодня же совсем другой буду.

   – Не полагай, – отвечала Чернушка, – что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку, и потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться!

   Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц, и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться! – мыслил он. – Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут...» Увы, бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать с того, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность.

   Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали наверх. Он вошел с веселым и торжествующим видом.

   – Знаете ли вы урок ваш? – спросил учитель, взглянув на него строго.

   – Знаю, – отвечал Алеша смело.

   Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель был вне себя от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей!

   От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин.

   – Вы знаете урок свой, – сказал он ему, – это правда, но зачем вы вчера не хотели его сказать?

   – Вчера я не знал его, – отвечал Алеша.

   – Быть не может! – прервал его учитель. – Вчера ввечеру вы мне сказали, что знаете только две страницы, да и то плохо, а теперь без ошибки проговорили все двадцать! Когда же вы его выучили?

   Алеша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:

   – Я выучил его сегодня поутру!

   Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос:

   – Он неправду говорит, он и книги в руки не брал сегодня поутру!

   Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.

   – Отвечайте же! – продолжал учитель. – Когда выучили вы урок?

   Но Алеша не прерывал молчания: он так поражен был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться.

   Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.

   – Чем более вы от природы имеете способностей и дарований, – сказал он Алеше, – тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того дан вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказание за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа! – продолжал учитель, обратясь к пансионерам. – Запрещаю всем вам говорить с Алешею до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги.

   Принесли розги... Алеша был в отчаянии! В первый еще раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же – Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех! Какой стыд!..

   Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.

   – Надобно было думать об этом прежде, – был ему ответ.

   Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него. А Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать.

   Наконец учитель сжалился.

   – Хорошо! – сказал он, – я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы перед всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок.

   Алеша совершенно потерял голову, он забыл обещание, данное подземному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях...

   Учитель не дал ему договорить.

   – Как! – вскричал он с гневом. – Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице?.. Это слишком уж много. Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать!

   И бедного Алешу высекли!

   С поникшею головою, с растерзанным сердцем Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый... Стыд и раскаяние наполняли его душу! Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман... конопляного зернышка в нем не было! Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно!

   Ввечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог! Как раскаивался он в дурном поведении своем! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно!

   Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати... Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза... он боялся увидеть Чернушку! Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера ввечеру так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится, – и вместо того... Что он ей теперь скажет?

   Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни... Кто-то подошел к его кровати – и голос, знакомый голос, назвал его по имени:

   – Алеша, Алеша!

   Но он стыдился открыть глаза, а между тем слезы из них катились и текли по его щекам...

   Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно взглянул: перед ним стояла Чернушка – не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно, как он видел ее в подземной зале.

   – Алеша! – сказал министр. – Я вижу, что ты не спишь... Прощай! Я пришел с тобою проститься, более мы не увидимся!

   Алеша громко зарыдал.

   – Прощай! – воскликнул он. – Прощай! И, если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват перед тобою, но я жестоко за то наказан!

   – Алеша! – сказал сквозь слезы министр. – Я тебя прощаю; не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и всё тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно!..

   Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух.

   – Что это такое? – спросил он с изумлением.

   Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся!..

   – Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи, – сказал министр с глубоким вздохом, – но не плачь, Алеша! Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастии: старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз!

   Министр пожал Алеше руку и скрылся под соседнюю кровать.

   – Чернушка, Чернушка! – кричал ему вслед Алеша, но Чернушка не отвечала.

   Во всю ночь он не мог сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему:

   – Прощай, Алеша! Прощай навеки!

   На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка.

   Недель через шесть Алеша выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

  
  
   

    В.Ф. Одоевский 

   

   
    

     Мороз Иванович 

    

    
     Нам даром, без труда ничего не дается, —

     недаром исстари пословица ведется.

    

    В одном доме жили две девочки – Рукодельница да Ленивица, а при них нянюшка.

    Рукодельница была умная девочка, рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставши с постели, за дело принималась: печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила.

    А Ленивица между тем в постельке лежала, потягивалась, с боку на бок переваливалась, уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья: «Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки», а потом заговорит: «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает да и сядет к окошку мух считать, сколько прилетело да сколько улетело. Как всех пересчитает Ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться; ей бы в постельку – да спать не хочется; ей бы покушать – да есть не хочется; ей бы к окошку мух считать – да и то надоело. Сидит, горемычная, и плачет да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты.

    Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет; да еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальет в нее воды, а вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная; а потом Рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить да еще рукодельную песенку затянет; и не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда: то за тем, то за другим делом, а тут, смотришь, и вечер – день прошел.

    Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись, упало ведро в колодец. Как тут быть?

    Расплакалась бедная Рукодельница да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье, а нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, говорит:

    – Сама беду сделала, сама и поправляй. Сама ведерко утопила, сама и доставай.

    Нечего было делать; пошла бедная Рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась – смотрит: перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

    – Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет.

    Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху. Идет она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят:

    – Мы, яблочки, наливные, созрелые, корнем дерева питалися, студеной водой обмывалися; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.

    Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник.

    Рукодельница идет дальше. Смотрит: перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнет головой – от волос иней сыплется, духом дохнет – валит густой пар.

    – А! – сказал он. – Здоро́во, Рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла: давным-давно уж я ничего горяченького не ел.

    Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили.

    – Знаю я, зачем ты пришла, – говорил Мороз Иванович, – ты ведерко в мой студенец опустила; отдать тебе ведерко отдам, только ты мне за то три дня прослужи; будешь умна, тебе ж лучше; будешь ленива, тебе ж хуже. А теперь, – прибавил Мороз Иванович, – мне, старику, и отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне постель, да смотри взбей хорошенько перину.

    Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был изо льда: и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками; солнышко на них сияло, и всё в доме блестело, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый; холодно, а делать было нечего.

    Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать, а меж тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут; и холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нечего – работают бедные люди.

    – Ничего, – сказал Мороз Иванович, – только снегом пальцы потри, так и отойдут, не отзнобишь. Я ведь старик добрый; посмотри-ка, что у меня за диковинки.

    Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и Рукодельница увидела, что под периною пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жаль бедной травки.

    – Вот ты говоришь, – сказала она, – что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет Божий не выпускаешь?

    – Не выпускаю потому, что еще не время; еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посеяли, она и взошла, и кабы вытянулась, то зима бы ее захватила и к лету травка бы не вызрела. Вот я уже и прикрыл молодую зелень моею снежною периной, да еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло, а вот придет весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, а зерно мужик соберет да на мельницу отвезет; мельник зерно смелет, и будет мука, а из муки ты, Рукодельница, хлеб испечешь.

    – Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, – сказала Рукодельница, – зачем ты в колодце-то сидишь?

    – Я затем в колодце сижу, что весна подходит, – сказал Мороз Иванович. – Мне жарко становится; а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, от того и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета.

    – А зачем ты, Мороз Иванович, – спросила Рукодельница, – зимой по улицам ходишь да в окошки стучишься?

    – А я затем в окошки стучусь, – отвечал Мороз Иванович, – чтоб не забывали печей топить да трубы вовремя закрывать; а не то ведь, я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить истопят, а трубу закрыть не закроют или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели, а оттого в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено; даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтобы никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что; вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали.

    Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодельницу по головке да и лег почивать на свою снежную постельку.

    Рукодельница меж тем все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила, белье выштопала.

    Старичок проснулся; был всем очень доволен и поблагодарил Рукодельницу. Потом сели они обедать; обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил.

    Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня.

    На третий день Мороз Иванович сказал Рукодельнице:

    – Спасибо тебе, умная ты девочка; хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделие деньги получают, так вот тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков; да сверх того вот тебе на память бриллиантик – косыночку закалывать.

    Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет божий.

    Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал:

    
     
      Кукареку, кукареки́!

      У Рукодельницы в ведерке пятаки!

     

    

    Когда Рукодельница пришла домой и рассказала всё, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила:

    – Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье получают. Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай: в комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай, так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати: у нас к празднику денег мало.

    Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пятачки ей получить хотелось и бриллиантовую булавочку тоже.

    Вот, по примеру Рукодельницы, Ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да и бух прямо ко дну. Смотрит – и перед ней печка, а в печке сидит пирожок такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

    – Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня возьмет, тот со мной и пойдет!

    А Ленивица ему в ответ:

    – Да, как бы не так! Мне себя утомлять – лопатку поднимать да в печку тянуться; захочешь, сам выскочишь.

    Идет она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят да промеж себя говорят:

    – Мы яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питалися, студеной росой обмывалися; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.

    – Да, как бы не так! – отвечала Ленивица. – Мне себя утомлять – ручки подымать, за сучья тянуть. Успею набрать, как сами нападают!

    И прошла Ленивица мимо них. Вот дошла она до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке да снежные комочки прикусывал.

    – Что тебе надобно, девочка? – спросил он.

    – Пришла я к тебе, – отвечала Ленивица, – послужить да за работу получить.

    – Дельно ты сказала, девочка, – отвечал старик, – за работу деньги следуют; только посмотрим – какова еще твоя работа будет. Поди-ка взбей мою перину, а потом кушанье изготовь, да платье мое повычини, да белье повыштопай.

    Пошла Ленивица, а дорогой думает:

    «Стану я себя утомлять да пальцы знобить! Авось старик не заметит и на невзбитой перине уснет».

    Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лег в постель и заснул, а Ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей и в голову не приходило; да и лень было ей посмотреть. Вот она огляделась: лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас – всё по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала, да чтоб большого труда себе не давать, то, как всё было, мытое-немытое, так и положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус да еще квасу подлила, а сама думает:

    «Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке всё вместе будет».

    Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатертцы не подостлала.

    Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах.

    – Хорошо ты готовишь, – заметил он, улыбаясь. – Посмотрим, какова твоя другая работа будет.

    Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, а старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу, так что Ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню.

    После обеда старик опять лег отдохнуть да припомнил Ленивице, что у него платье не починено да и белье не выштопано.

    Ленивица понадулась, а делать было нечего: принялась платье и белье разбирать; да и тут беда: платье и белье Ленивица на́шивала, а как его шьют, о том и не спрашивала; взяла было иголку, да с непривычки укололась; так ее и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил, ужинать Ленивицу позвал да еще спать ее уложил.

    А Ленивице то и любо; думает себе:

    «Авось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать: старик добрый, он мне и так задаром пятачков подарит».

    На третий день приходит Ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить да за работу наградить.

    – Да какая же была твоя работа? – спросил старичок. – Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил.

    – Да, как же! – отвечала Ленивица. – Я ведь у тебя целые три дня жила.

    – Знаешь, голубушка, – отвечал старичок, – что я тебе скажу: жить и служить – разница, да и работа работе рознь; заметь это: вперед пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу: и какова твоя работа, такова будет тебе и награда.

    С этими словами Мороз Иванович дал Ленивице пребольшой серебряный слиток, а в другую руку – пребольшой бриллиант.

    Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала.

    Пришла домой и хвастается:

    – Вот, – говорит, – что я заработала: не сестре чета, не горсточку пятачков да не маленький брильянтик, а целый слиток серебряный, вишь, какой тяжелый, да и брильянт-то чуть не с кулак... Уж на это можно к празднику обнову купить...

    Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол; он был не иное что, как ртуть, которая застыла от сильного холода; в то же время начал таять и бриллиант, а петух вскочил на забор и громко закричал:

    
     
      Кукареку-кукарекулька!

      У Ленивицы в руках ледяная сосулька.

     

    

    А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда; что сказано впрямь, что стороною; что шутки ради, что в наставленье.

   
   
    

     Городок в табакерке 

    

    Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», – сказал он. Миша был послушный мальчик, тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пестренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый, – и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые, а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.

    – Что это за городок? – спросил Миша.

    – Это городок Динь-Динь, – отвечал папенька и тронул пружинку...

    И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям – не из другой ли комнаты? и к часам – не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол... Наконец, Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнем и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и, наконец, за пригорком совсем скрылось, и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.

    – Папенька! папенька, нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!

    – Мудрено, мой друг. Этот городок тебе не по росту.

    – Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается...

    – Право, мой друг, там и без тебя тесно.

    – Да кто же там живет?

    – Кто там живет? Там живут колокольчики.

    С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса. Миша удивился. «Зачем эти колокольчики? зачем молоточки? зачем валик с крючками? – спрашивал Миша у папеньки.

    А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается».

    Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел над нею, смотрел, смотрел, думал, думал: отчего звенят колокольчики?

    Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкой и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.

    «Да отчего же, – подумал Миша, – папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нем живут добрые люди; видите, зовут меня в гости».

    – Извольте, с величайшей радостью.

    С сими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.

    – Позвольте узнать, – сказал Миша, – с кем я имею честь говорить?

    – Динь-динь-динь, – отвечал незнакомец, – я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.

    Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, еще меньше; четвертый, еще меньше, и так все другие своды – чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.

    – Я вам очень благодарен за ваше приглашение, – сказал ему Миша, – но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды; там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите...

    – Динь-динь-динь, – отвечал мальчик, – пройдем, не беспокойтесь, ступайте только за мной.

    Миша послушался. В самом деле, с каждым шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен.

    – Отчего это? – спросил он своего проводника.

    – Динь-динь-динь, – отвечал проводник, смеясь, – издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели: вдали всё кажется маленьким, а подойдешь – большое.

    – Да, это правда, – отвечал Миша, – я до сих пор не подумал об этом и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать! Тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит; а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом; но теперь вижу, что маменька правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке: очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.

    Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»

    Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:

    – Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь?»

    – Уж у нас поговорка такая, – отвечал мальчик-колокольчик.

    – Поговорка? – заметил Миша. – А вот папенька говорит, что нехорошо привыкать к поговоркам.

    Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова.

    Вот перед ними еще дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пестренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его – оно с неба сойдет, вкруг руки обойдет и опять поднимется. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше.

    – Нет, теперь уж меня не обмануть, – сказал Миша, – это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.

    – Ан вот и неправда, – отвечал провожатый, – колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один, как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим? Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает и можно от него кое-чему научиться.

    Миша, в свою очередь, закусил язычок.

    Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.

    – Весело вы живете, – сказал Миша, – век бы с вами остался; целый день вы ничего не делаете; у вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день.

    – Динь-динь-динь! – закричали колокольчики. – Уж нашел у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку. Мы бы уроков не побоялись. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно! Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья, но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы ни пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке с музыкою.

    – Да, – отвечал Миша, – вы говорите правду. Это и со мною случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься – всё не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.

    – Да сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.

    – Какие же дядьки? – спросил Миша.

    – Дядьки-молоточки, – отвечали колокольчики, – уж какие злые! То и дело, что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем еще реже тук-тук бывает, а уж маленьким куда больно достается.

    В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шипели между собою: «тук-тук-тук! тук, тук, тук! поднимай! задевай! тук-тук-тук! тук-тук-тук!» И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил: зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков? А молоточки ему в ответ:

    – Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! тук-тук-тук!

    – Какой это у вас надзиратель? – спросил Миша у колокольчиков.

    – А это господин Валик, – зазвенели они, – предобрый человек – день и ночь с дивана не сходит. На него мы не можем пожаловаться.

    Миша к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо, только что попадется ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом опустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.

    Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал:

    – Шуры-муры! Кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры! кто прочь не идет? кто мне спать не дает? Шуры-муры! Шуры-муры!

    – Это я, – храбро отвечал Миша, – я – Миша...

    – А что тебе надобно? – спросил надзиратель.

    – Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают...

    – А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь на́больший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу... Шуры-муры, шуры-муры...

    – Ну, многому же я научился в этом городке! – сказал про себя Миша. – Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает! «Экой злой, – думаю я. – Ведь он не папенька и не маменька. Что ему за дело, что я шалю? Знал бы сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.

    Между тем Миша пошел далее – и остановился. Смотрит – золотой шатер с жемчужною бахромою, наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:

    – Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?

    – Зиц, зиц, зиц, – отвечала царевна. – Глупый ты мальчик, неразумный мальчик! На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали, кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц, зиц, зиц!

    Мише хотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком – и что же?

    В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попа́дали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались... Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки, испугался и... проснулся.

    – Что во сне видел, Миша? – спросил папенька.

    Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.

    – Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? – спрашивал Миша. – Так это был сон?

    – Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи-ка нам, по крайней мере, что тебе приснилось?

    – Да видите, папенька, – сказал Миша, протирая глазки, – мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал-думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверца в табакерке растворилась... – Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.

    – Ну, теперь вижу, – сказал папенька, – что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике.

   
   
    

     Игоша 

    

    Я сидел с нянюшкой в детской; на полу разостлан был ковер, на ковре игрушки, а между игрушками я; вдруг дверь отворилась, а никто не взошел, я посмотрел, подождал, – все нет никого. «Нянюшка! нянюшка! кто дверь отворил?»

    – Безрукий, безногий дверь отворил, дитятко! – Вот безрукий, безногий и запал мни на мысль.

    «Что за безрукий, безногий такой, нянюшка?»

    – Нy да так – известно что, – отвечали нянюшка, – безрукий, безногий. – Мало мне было нянюшкиных слов, и я, бывало, как дверь ли, окно ли отворится – тотчас забегу посмотреть: не тут ли безрукий – и, как он ни увертлив, верно бы мне попался, если бы в то время батюшка не возвратился из города и не привез с собою новых игрушек, которые заставили меня на время позабыть о безруком.

    Радость! веселье! прыгаю! любуюсь игрушками! а нянюшка ставит да ставит рядком их на столе, покрытом салфеткою, приговаривая: «Не ломай, не разбей, помаленьку играй, дитятко». Между тем зазвонили к обеду.

    Я прибежал в столовую, когда батюшка рассказывал, отчего он так долго не возвращался.

    «Все постромки лопались, – говорил он, – а не постромки, так кучер то и дело кнут свой теряет; и не то пристяжная ногу зашибет, беда да и только! хоть стань на дороге; уж в самом деле я подумал, не от Игоши ли?» – От какого Игоши? – спросила его маменька. «Да вот послушай – на завражке я остановился лошадей покормить; прозяб я и вошел в избу погреться; в избе за столом сидят трое извощиков, и на столе лежат четыре ложки; вот они хлеб ли режут, лишний ломоть к ложке положат; пирога ли попросят, лишний кусок отрушат...

    «Кому это вы, верно, товарищу оставляете, добрые молодцы?» – спросил я.

    – Товарищу не товарищу, – отвечали они, – а такому молодцу, который обид не любит.

    «Да что же он такое?» – спросил я.

    – Да Игоша, барин.

    Что за Игоша, вот я их и ну допрашивать.

    – А вот послушайте, барин, – отвечал мне один из них, – летось у земляка-то родился сынок, такой хворенькой, бог с ним, без ручек, без ножек, в чем душа; не успели за попом сходить, как он и дух испустил, до обеда не дожил. Вот делать нечего, поплакали, погоревали, да и предали младенца земле. – Только с той поры все у нас стало не по-прежнему... впрочем, Игоша, барин, малый добрый; наших лошадей бережет, гривы им заплетает, к попу под благословенье подходит; но если же ему лишней ложки за столом не положишь или поп лишнего благословенья при отпуске в церкви не даст, то Игоша и пойдет кутить: то у попадьи квашню опрокинет, или из горшка горох повыбросает; а у нас или у лошадей подкову сломает, или у колокольчика язык вырвет – мало ли что бывает.

    «И! да я вижу, Игоша-то проказник у вас, – сказал я, – отдайте-ка его мне, и если он хорошо мне послужит, то у меня ему славное житье будет, я ему, пожалуй, и харчевые назначу».

    Между тем лошади отдохнули, я отогрелся, сел в бричку, покатился; не отъехали версты – шлея соскочила, потом постромки оборвались, а наконец, ось пополам – целых два часа понапрасну потеряли.

    В самом деле, подумаешь, что Игоша ко мне привязался».

    Так говорил батюшка; я не пропустил ни одного слова. – В раздумье пошел я в свою комнату, сел на полу, но игрушки меня не занимали – у меня в голове все вертелся Игоша да Игоша. Вот я смотрю – няня на ту минуту вышла, – вдруг дверь отворилась; я по своему обыкновению хотел было вскочить, но невольно присел, когда увидел, что ко мне в комнату вошел, припрыгивая, маленький человечек в крестьянской рубашке, подстриженный в кружок; глаза у него горели как угольки, и голова на шейке у него беспрестанно вертелась; с самого первого взгляда я заметил в нем что-то странное, посмотрел на него пристальнее и увидел, что у бедняжки не было ни рук, ни ног, а прыгал он всем туловищем. Смотрю, маленький человечек прямо к столу, где у меня стояли рядком игрушки, вцепился зубами в салфетку и потянул ее, как собачонка; посыпались мои игрушки; и фарфоровая моська вдребезги, барабан у барабанщика выскочил, у колясочки слетели колеса, – я взвыл и закричал благим матом: «что ты за негодный мальчишка! – зачем ты сронил мои игрушки, эдакой злыдень! да что еще мне от нянюшки достанется! говори – зачем ты сронил игрушки?»

    – А вот зачем, – отвечал он тоненьким голоском, – затем, – прибавил он густым басом, – что твой батюшка всему дому валежки сшил, а мне маленькому, заговорил он снова тоненьким голоском, – ни одного не сшил, а теперь мне маленькому холодно, на дворе мороз, гололедица, пальцы костенеют.

    «Ах, жалкенький!» – сказал я сначала, но потом, одумавшись, – «да какие пальцы, негодный, да у тебя и рук-то нет, на что тебе валежки?»

    – А вот на что, – сказал он басом, – что ты вот видишь, твои игрушки в дребезгах, так ты и скажи батюшке: «батюшка, батюшка, Игоша игрушки ломает, валежек просит, купи ему валежки».

    Игоша не успел окончить, как нянюшка вошла ко мне в комнату; Игоша не прост молодец, разом лыжи навострил; – а нянюшка на меня: «Ах ты проказник, сударь! зачем изволил игрушки сронить? Вот ужо тебя маменька».

    – Нянюшка! не я уронил игрушки, право не я, это Игоша.

    «Какой Игоша, сударь, – еще изволишь выдумывать».

    – Безрукий, безногий, – нянюшка.

    На крик прибежал батюшка, я ему рассказал все как было, он расхохотался – «изволь, дам тебе валежки, отдай их Игоше».

    Так я и сделал. Едва я остался один, как Игоша явился ко мне, только уже не в рубашке, а в полушубке. «Добрый ты мальчик, – сказал он мне тоненьким голоском, – спасибо за належки; посмотри-ка, я из них себе какой полушубок сшил, вишь какой славный!» – и Игоша стал повертываться со стороны на сторону и опять к столу, на котором нянюшка поставила свой заветный чайник, очки, чашку без ручки, и два кусочка сахару, – и опять за салфетку и опять ну тянуть.

    «Игоша! Игоша!» – закричал я, – «погоди, не роняй – хорошо, мне один раз прошло, а в другой не поверят; скажи лучше, что тебе надобно?»

    – А вот что, – сказал он густым басом, – я твоему батюшке верой и правдой служу, не хуже других слуг ничего не делаю, а им всем батюшка к празднику сапоги пошил, а мне маленькому, – прибавил он тоненьким голоском, – и сапожишков нет, на дворе днем мокро, ночью морозно, ноги ознобишь... – и с сими словами Игоша потянул за салфетку, и полетели на пол и заветный нянюшкин чайник, и очки выскочили из очешника, и чашка без ручки расшиблась, и кусочек сахарца укатился...

    Вошла нянюшка, опять меня журить; я на Игошу, она на меня. «Батюшка, безногий сапогов просит», – закричал я, когда вошел батюшка. – Нет, шалун, – сказал батюшка, – раз тебе прошло, в другой раз не пройдет; этак ты у меня всю посуду перебьешь; полно про Игошу-то толковать, становись-ка в угол.

    «Не бось, не бось», – шептал мне кто-то на ухо, – «я уже тебя не выдам».

    В слезах я побрел к углу. Смотрю: там стоит Игоша; только батюшка отвернется, а он меня головой толк да толк в спину, и я очутюсь на ковре с игрушками посредине комнаты; батюшка увидит, я опять в угол; отворотится, а Игоша снова меня толкнет.

    Батюшка рассердился. «Так ты еще не слушаться?» – сказал он, – «сей час в угол и ни с места».

    – Батюшка, это не я – это Игоша толкается.

    «Что ты вздор мелешь, негодяй; стой тихо, а не то на целый день привяжу тебя к стулу».

    Рад бы я был стоять, но Игоша не давал мне покоя; то ущипнет меня, то толкнет, то сделает мне смешную рожу – я захохочу; Игоша для батюшки был невидим – и батюшка пуще рассердился.

    «Постой», – сказал он, – «увидим, как тебя Игоша будет отталкивать», – и с сими словами привязал мне руки к стулу.

    А Игоша не дремлет: он ко мне и ну зубами тянуть за узлы; только батюшка отворотится, он петлю и вытянет; не прошло двух минут – и я снова очутился на ковре между игрушек посредине комнаты.

    Плохо бы мне было, если бы тогда не наступил уже вечер; за непослушание меня уложили в постель ранее обыкновенного, накрыли одеялом и велели спать, обещая, что завтра, сверх того, меня запрут одного в пустую комнату.

    Ночью, едва нянюшка загнула в свинец свои пукли, надела коленкоровый чепчик, белую канифасную кофту, пригладила виски свечным огарком, покурила ладаном и захрапела, – я прыг с постели, схватил нянюшкины ботинки и махнул их за окошко, проговоря вполголоса: «вот тебе, Игоша».

    – Спасибо! – отвечал мне со двора тоненький голосок.

    Разумеется, что ботинок назавтра не нашли, – и нянюшка не могла надивиться, куда они девались. Между тем батюшка не забыл обещания и посадил меня и пустую комнату, такую пустую, что в ней не было ни стола, ни стула, ни даже скамейки.

    «Посмотрим», – сказал батюшка, – «что здесь разобьет Игоша!» – и с этими словами запер двери.

    Но едва он прошел несколько шагов, как рама выскочила и Игоша с ботинкой на голове запрыгал у меня по комнате: «Спасибо! спасибо!» – закричал он пискляво, – «вот какую я себе славную шапку сшил!»

    – Ах! Игоша! не стыдно тебе! я тебе и полушубок достал, и ботинки тебе выбросил из окошка, – а ты меня только в беды вводишь!

    «Ах ты, неблагодарный», – закричал Игоша густым басом, – «я ли тебе не служу», – прибавил он тоненьким голоском, – «я тебе и игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю; а когда уже ничего не осталось, так рамы бью; да к тому ж служу тебе и батюшке из чести, обещанных харчевых не получаю, а ты еще на меня жалуешься, правду у нас говорится, что люди самое неблагодарное творение! Прощай же, брат, если так, не поминай меня лихом. К твоему батюшке приехал из города немец, доктор, попробую ему послужить; я уж и так ему стклянки перебил, а вот к вечеру после ужина и парик под бильярд закину – посмотрим, не будет ли он тебя благодарнее...»

    С сими словами исчез мой Игоша, и мне жаль его стало.

   
  
  
   

    С.Т. Аксаков 

    Аленький цветочек 

    (Сказка ключницы Пелагеи) 

   

   В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец, именитый человек.

   Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камениев, золотой и серебряной казны; и было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных камениев, золотой и серебряной казны – по той причине, что он был вдовец и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковей.

   Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным дочерям:

   «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу – не ведаю, и наказываю я вам жить без меня честно и смирно, и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется».

   Думали они три дня и три ночи и пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги да и говорит ему первая: «Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга бурмицкого, а привези ты мне золотой венец из камениев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого».

   Честной купец призадумался и сказал потом:

   «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой венец; знаю я за́ морем такого человека, который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая: да для моей казны супротивного нет».

   Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит:

   «Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне тувалет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя девичья прибавлялася».

   Призадумался честной купец и, подумав мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова:

   «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а и есть он у дочери короля персидского, молодой королевишны, красоты несказанной, неописанной и негаданной; и схоронен тот тувалет в терему каменном, высоком, и стоит он на горе каменной, вышина той горы в триста сажень, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковой тувалет. Потяжеле твоя работа сестриной, да для моей казны супротивного нет».

   Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово:

   «Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы краше не было на бело́м свете».

   Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу; надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь, любимую, и говорит таковые слова:

   «Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных: коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи».

   И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку.

   Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным; продает он свои товары втридорога, покупает чужие втридешева, он меняет товар на товар и того сходней, со придачею серебра да золота; золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери: тувалет хрустальный, а в нем видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери – аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете.

   Находил он во садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать; да никто ему поруки не дает, что краше того цветка нет на белом свете; да и сам он того не думает. Вот едет он путем-дорогою со своими слугами верными по пескам сыпучим, по лесам дремучим, и, откуда ни возьмись, налетели на него разбойники, бусурманские, турецкие да индейские, и, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугою своей верною и бежит в темные леса. «Пусть-де меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи, поганые и доживать свой век в плену во неволе».

   Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному, непроходному, и что дальше идет, то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а часты кусты раздвигаются. Смотрит назад – руки́ не просунуть, смотрит направо – пни да колоды, зайцу косому не проскочить, смотрит налево – а и хуже того. Дивуется честной купец, думает не придумает, что с ним за чудо совершается, а сам всё идет да идет: у него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера, не слышит он реву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего: ровно около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь; кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он, почитай, до полуночи, и стал видеть впереди будто зарево, и подумал он: «Видно, лес горит, так зачем же мне туда идти на верную смерть, неминучую?»

   Поворотил он назад – нельзя идти, направо, налево – нельзя идти; сунулся вперед – дорога торная. «Дай постою на одном месте, – может, зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем».

   Вот и стал он, дожидается; да не тут-то было: зарево точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится; думал он, думал и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится, и стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте и в каменьях самоцветных, весь горит и светит, а огня не видать; ровно солнышко красное, инда тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка согласная, какой никогда он не слыхивал.

   Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворенные; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном, со перилами позолоченными; вошел в горницу – нет никого; в другую, в третью – нет никого; в пятую, десятую – нет никого; а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая.

   Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет; не только хозяина, и прислуги нет; а музыка играет не смолкаючи; и подумал он в те поры про себя: «Все хорошо, да есть нечего» – и вырос перед ним стол, убранный-разубранный; в посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сумления; напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые; кушанье такое, что и сказать нельзя, – того и гляди, что язык проглотишь, а он, по лесам и пескам ходючи, крепко проголодался; встал он из-за стола, а поклониться некому и сказать спасибо за хлеб за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет не умолкаючи.

   Дивуется честной купец такому чуду чу́дному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным да любуется, а сам думает: «Хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть» – и видит, стоит перед ним кровать резная, из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными; пуховик на ней как гора лежит, пуху мягкого, лебяжьего.

   Дивится купец такому чуду новому, новому и чудному; ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный и видит, что он тонок и мягок, будто шелковый. Стало в палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет будто издали, и подумал он: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидать!» – и заснул в ту же минуточку.

   Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может: всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих, и видел он дочерей своих старших: старшую и середнюю, что они веселым-веселехоньки, а печальна одна дочь меньшая, любимая; что у старшей и середней дочери есть женихи богатые и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского; меньшая же дочь любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно и не радостно.

   Встал он со кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную; он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется: чай и кофей на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись богу, он накушался, и стал он опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоватися при свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогулятися.

   Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зелены сады. Гуляет он и любуется: на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, инда, глядя на них, слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные; птицы летают невиданные: словно по бархату зеленому и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, инда глядеть на их вышину – голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным.

   Ходит честной купец, дивуется; на все такие диковинки глаза у него разбежалися, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так много ли, мало ли времени – неведомо: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зеленыим цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается; подходит он ко тому цветку; запах от цветка по всему саду ровно струя бежит; затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным:

   «Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая».

   И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, блеснула молонья и ударил гром, инда земля зашаталась под ногами, – и вырос, как будто из земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом дикиим:

   «Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок? Я хранил его паче зеницы ока моего и всякий день утешался, на него глядючи, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя, как дорогого гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за мое добро? Знай же свою участь горькую: умереть тебе за свою вину смертью безвременною!..»

   И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило:

   «Умереть тебе смертью безвременною!»

   У честного купца от страха зуб на зуб не приходил, он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли лезет к нему сила нечистая и несметная, все страшилища безобразные. Он упал на колени перед на́большим хозяином, чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным:

   «Ох ты гой еси, господин честной, зверь лесной, чудо морское: как взвеличать тебя – не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской за мою продерзость безвинную, не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери красавицы, хорошие и пригожие; обещал я им по гостинцу привезть: старшей дочери – самоцветный венец, средней дочери – тувалет хрустальный, а меньшой дочери – аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинца отыскать не мог; увидел я такой гостинец у тебя в саду – аленький цветочек, какого краше нет на белом свете, и подумал я, что такому хозяину, богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне, неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь».

   Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

   «Не надо мне твоей золотой казны: мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетною, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное купецкое и запись своей руки, что пришлешь заместо себя одну из дочерей своих, хороших, пригожих; я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и хочу я залучить себе товарища».

   Так и пал купец на сыру землю, горючими слезами обливается; а и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, а и пуще того завопит истошным голосом: больно страшен был зверь лесной, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и возговорит он голосом жалобным:

   «Господин честной, зверь лесной, чудо морское! А и как мне быть, коли дочери мои, хорошие и пригожие, по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать? Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю».

   Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

   «Не хочу я невольницы: пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением; а коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне – не твоя беда; дам я тебе перстень с руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое ока мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи».

   Думал, думал купец думу крепкую и придумал так: «Лучше мне с дочерьми повидатися, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому». Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что́ у него было на мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того их знал; видя его правду, он и записи с него заручной не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора; в ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялец своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки шелко́вые; почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого; меньшая же дочь о богатстве не думает и говорит она своему родителю:

   «Мне богатства твои ненадобны; богатство дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное».

   И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим:

   «Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое-вчетверо; а есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем веселитися».

   Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные; доставал он старшей дочери золотой венец, золота аравийского, на огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными; достает гостинец середней дочери, тувалет хрусталю восточного; достает гостинец меньшой дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулися, унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе ими досыта потешалися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи:

   «Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краше его нет на белом свете».

   Взяла дочь меньшая цветочек аленький ровно нехотя, целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за пития медвяные; стали есть, пить, прохлаждатися, ласковыми речами утешатися.

   Ввечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнехонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалася, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он, да и все тому дивовалися: и посуды золотой-серебряной, и кушаний диковинных, каких никогда в дому не видывали.

   Заутра позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилося, все от слова до́ слова, и спросил: хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому? Старшая дочь наотрез отказалась и говорит:

   «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».

   Позвал честной купец к себе другую дочь, середнюю, рассказал ей все, что с ним приключилося, все от слова до́ слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому? Середняя дочь наотрез отказалася и говорит:

   «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».

   Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала:

   «Благослови меня, государь мой батюшка родимый: я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя».

   Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь, любимую, и говорит ей таковые слова:

   «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великом; да где тот дворец – никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видаючи, ласковых речей твоих не слыхаючи? Расстаюсь я с тобою на веки вечные, ровно тебя живую в землю хороню».

   И возговорит отцу дочь меньшая, любимая:

   «Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый, житье мое будет богатое, привольное: зверя лесного, чуда морского я не испугаюся, буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной и сжалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую: может, бог даст, я и вернусь к тебе».

   Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается.

   Прибегают сестры старшие, большая и середняя, подняли плач по всему дому: вишь, больно им жалко меньшой сестры, любимой; а меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. И берет с собою цветочек аленький во кувшине позолоченном. Прошел третий день и третья ночь, пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою, любимою; он целует, милует ее, горючими слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского, из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери – и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками.

   Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота со ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой камкой; ровно она и с места не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать да проснулася. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала.

   Встала она со постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, раскладены и расставлены на столах зеленых малахита медного, и что в той палате много добра и скарба всякого, есть на чем посидеть-полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченая, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная, и подумала она: «Должно быть, это моя опочивальня».

   Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любуючись; одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленький, сошла она в зелены сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонилися; выше забили фонтаны воды и громче зашумели ключи родниковые; и нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золоченого и хотела посадить на место прежнее; но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего.

   Подивилася она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному и пошла назад в палаты свои дворцовые; и в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала: «Видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый», – как на белой мраморной стене появилися словеса огненные:

   «Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою».

   Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И вспало ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумати, как видит она, перед нею бумага лежит, золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным:

   «Не плачьте обо мне, не горюйте, я живу во дворце у зверя лесного, чуда морского, как королевишна; самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными, и знает он все, что у меня на мысли, и в ту же минуту все исполняет, и не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей».

   Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселехонька, хотя сроду не обедала одна-одинешенька; ела она, пила, прохлаждалася, музыкою забавлялася. После обеда, накушавшись, она опочивать легла; заиграла музыка потише и подальше – по той причине, чтоб ей спать не мешать.

   После сна встала она веселешенька и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялися, а спелые плоды – груши, персики и наливные яблочки – сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие, и видит она: стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные.

   После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене словеса огненные, и видит она на той же стене опять такие же словеса огненные:

   «Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугою?»

   И возговорила голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная:

   «Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за все твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете: то и как же мне довольною не быть? Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду, только боюсь я почивать одна, во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой».

   Появилися на стене словеса огненные:

   «Не бойся, моя госпожа прекрасная: не будешь ты почивать одна, дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и любимая; и много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя и день и ночь: не дадим мы на тебя ветру венути, не дадим и пылинке сесть».

   И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, красавица писаная, и видит: стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая, и стоит она чуть от страха жива; и обрадовалась она госпоже своей, и целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей также рада, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью; после того принялась сама рассказывать, что с нею в это время приключилося; так и не спали они до белой зари.

   Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые, богатые, и убранства такие, что цены им нет, ни в сказке сказать, ни пером написать, всякий день угощенья и веселья новые, отменные: катанье, гулянье с музыкою на колесницах без коней и упряжи по темным лесам; а те леса перед ней расступалися и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукодельями заниматися, рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом и низать бахромы частым жемчугом; стала посылать подарки батюшке родимому, а и самую богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а и тому зверю лесному, чуду морскому; а и стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словесами огненными.

   Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, – стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная; ничему она уже не дивуется, ничего не пугается; служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбляла она своего господина милостивого день ото дня, и видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей и что любит он ее пуще самого себя; и захотелось ей его голоса послушати, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных.

   Стала она его о том молить и просить; да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается; упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, и написал он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огненными:

   «Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так: „Говори со мной, мой верный раб“.

   И мало спустя времечка побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, во сады зеленые, входила во беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и садилась на скамью парчовую; и говорит она задыхаючись, бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной, говорит таковые слова:

   «Не бойся ты, господин мой, добрый, ласковый, испугать меня своим голосом: после всех твоих милостей не убоюся я и рева звериного; говори со мной не опасаючись».

   И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он еще вполголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испугалася, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно.

   С той поры, с того времечка пошли у них разговоры, почитай, целый день – во зеленом саду на гуляньях, во темных лесах на катаньях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная:

   «Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?»

   Отвечает лесной зверь, чудо морское:

   «Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг».

   И не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи ласковые, что конца им нет.

   Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, – захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать ее опасается, да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать; не только люди, звери дикие его завсегда устрашалися и в свои берлоги разбегалися. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые слова:

   «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты; мы живем с тобой в дружбе, согласии друг с другом, почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня, страшного и противного, возненавидишь ты меня, несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски».

   Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему таковые слова:

   «Если ты стар человек – будь мне дедушка, если середович – будь мне дядюшка, если же молод ты – будь мне названый брат, и поколь я жива – будь мне сердечный друг».

   Долго, долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть и говорит ей таково слово:

   «Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя; исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастие и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: „Покажись мне, верный друг!“ – и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей неволи и муки вечной: ты найдешь в опочивальне своей, у себя под подушкою, мой золот перстень. Надень его на правый мизинец – и очутишься ты у батюшки родимого и ничего обо мне николи не услышишь».

   Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидатися часу урочного и, когда пришли сумерки серые, опустилося за лес солнышко красное, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» – и показался ей издали зверь лесной, чудо морское: он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах; и не взвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза совиные.

   Полежавши долго ли, мало ли времени, опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным:

   «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слышати, и пришло мне умереть смертью безвременною».

   И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и с своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым:

   «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей; покажись мне теперь же в своем виде давешнем; я только впервые испугалася».

   Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своем виде страшном, противном, безобразном, только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его; гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядя его, испугалася, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего: день-деньской, почитай, не разлучалися, за обедом и ужином яствами сахарными насыщалися, питьями медвяными прохлаждалися, гуляли по зеленым садам, без коней каталися по темным лесам.

   И прошло тому немало времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой купецкой дочери, красавице писаной, что батюшка ее нездоров лежит; и напала на нее тоска неусыпная, и увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское, и сильно закручинился и стал спрашивать: отчего она во тоске, во слезах? Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И возговорит к ней зверь лесной, чудо морское:

   «И зачем тебе мое позволенье? Золот перстень мой у тебя лежит, надень его на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься, а и только я скажу тебе: коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу».

   Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до трех дней и трех ночей воротится во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золот перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных; набежала к ней прислуга и челядь дворовая, подняли шум и крик; прибежали сестрицы любезные и, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому, королевскому; подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому; а батюшка нездоров лежал, нездоров и нерадостен, день и ночь ее вспоминаючи, горючими слезами обливаючись; и не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевскому.

   Долго они целовалися, миловалися, ласковыми речами утешалися. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрам старшим, любезным, про свое житье-бытье у зверя лесного, чуда морского, все от слова до́ слова, никакой крохи не скрываючи. И возвеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного и не боится зверя лесного, чуда морского; сам он, об нем вспоминаючи, дрожкой дрожал. Сестрам же старшим, слушая про богатства несметные меньшой сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, инда завистно стало.

   День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть-де околеет, туда и дорога ему...» И прогневалась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковы слова:

   «Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание».

   И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое, дело хитрое и недоброе; взяли они да все часы в доме целым часом назад поставили, и не ведал того честной купец и вся его прислуга верная, челядь дворовая.

   И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать ее, и смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, – а все рано ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том, о сем расспрашивают, позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело; простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сестрами старшими, любезными, со прислугою верною, челядью дворовою, и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного, чуда морского, и, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом:

   «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного целым часом со минуточкой».

   Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мертвая; в зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной, почуяла она нешто недоброе, обежала она палаты высокие и сады зеленые, звала зычным голосом своего хозяина доброго – нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький, и видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писаная, – он не слышит; принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую – и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мертв лежит...

   Помутилися ее очи ясные, подкосилися ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом:

   «Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!..»

   И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громова́ стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти – не ведаю; только, очнувшись, видит она себя во палате высокой, беломраморной, сидит она на золотом престоле со каменьями драгоценными, и обнимает ее принц молодой, красавец писаный, на голове со короною царскою, в одежде златокованой; перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, красавец писаный, на голове со короною царскою:

   «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же меня теперь в образе человеческом, будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня, еще малолетнего, и сатанинским колдовством своим, силой нечистою, оборотила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари божией, пока найдется красная девица, какого бы роду и званья ни была она, и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законною, – и тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я таковым страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, и залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц красных, а ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного, королевою в царстве могучем».

   Тогда все тому подивилися, свита до земли преклонилася. Честной купец дал свое благословение дочери меньшой, любимой, и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные, и нимало не медля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сама там была, пиво-мед пила, по усам текло, да в рот не попало.

  
  
   

    В.И. Даль 

   

   
    

     Девочка Снегурочка 

    

    Жили-были старик со старухой, у них не было ни детей, ни внучат. Вот вышли они за ворота в праздник, посмотреть на чужих ребят, как они из снегу комочки катают, в снежки играют. Старик поднял комочек да и говорит:

    – А что, старуха, кабы у нас с тобой была дочка, да такая беленькая, да такая кругленькая!

    Старуха на комочек посмотрела, головой покачала да и говорит:

    – Что ж будешь делать, – нет, так и взять негде.

    Однако старик принес комочек снегу в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко. Взошло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять. Вот и слышат старики – пищит что-то в горшочке под ветошкой; они к окну – глядь, а в горшочке лежит девочка, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок, и говорит им:

    – Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и нарумянена.

    Вот старики обрадовались, вынули ее, да ну старуха скорее шить да кроить, а старик, завернув Снегурочку в полотенечко, стал ее нянчить и пестовать:

    
     
      Спи, наша Снегурочка,

      Сдобная кокурочка,

      Из вешнего снегу скатана,

      Вешним солнышком пригретая!

      Мы тебя станем поить,

      Мы тебя станем кормить,

      В цветно платье рядить,

      Уму-разуму учить!

     

    

    Вот и растет Снегурочка на радость старикам, да такая-то умная, такая-то разумная, что такие только в сказках живут, а взаправду не бывают.

    Всё шло у стариков как по маслу: и в избе хорошо, и на дворе неплохо, скотинка зиму перезимовала, птицу выпустили на двор. Вот как перевели птицу из избы в хлев, тут и случилась беда: пришла к стариковой Жучке лиса, прикинулась больной и ну Жучку умаливать, тоненьким голосом упрашивать:

    – Жученька, Жучок, беленькие ножки, шелковый хвостик, пусти в хлевушок погреться!

    Жучка, весь день за стариком в лесу пробегавши, не знала, что старуха птицу в хлев загнала, сжалилась над больной лисой и пустила ее туда. А лиска двух кур задушила да домой утащила. Как узнал про это старик, так Жучку прибил и со двора согнал.

    – Иди, – говорит, – куда хочешь, а мне ты в сторожа не годишься!

    Вот и пошла Жучка, плача, со старикова двора, а пожалели о Жучке только старушка да девочка Снегурочка.

    Пришло лето, стали ягоды поспевать, вот и зовут подружки Снегурочку в лес по ягодки. Старики и слышать не хотят, не пускают. Стали девочки обещать, что Снегурочку они из рук не выпустят, да и Снегурочка сама просится ягодок побрать да на лес посмотреть. Отпустили ее старики, дали кузовок да пирожка кусок.

    Вот и побежали девчонки со Снегурочкой под ручки, а как в лес пришли да увидали ягоды, так все про всё позабыли, разбежались по сторонам, ягодки берут да аукаются, в лесу друг дружке голос подают.

    Ягод понабрали, а Снегурочку в лесу потеряли.

    Стала Снегурочка голос подавать – никто ей не откликается. Заплакала бедняжка, пошла дорогу искать, хуже того заплуталась; вот и влезла на дерево и кричит: «Ay! Ay!»

    Идет медведь, хворост трещит, кусты гнутся:

    – О чем, девица, о чем, красная?

    – Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнцем подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки, в лес завели и покинули!

    – Слезай, – сказал медведь, – я тебя домой доведу!

    – Нет, медведь, – отвечала девочка Снегурочка, – я не пойду с тобой, я боюсь тебя – ты съешь меня!

    Медведь ушел.

    Бежит серый волк.

    – Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?

    – Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели да и покинули!

    – Слезай, – сказал волк, – я доведу тебя до дому!

    – Нет, волк, я не пойду с тобой, я боюсь тебя – ты съешь меня!

    Волк ушел.

    Идет Лиса Патрикеевна:

    – Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?

    – Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели да и покинули!

    – Ах, красавица! Ах, умница! Ах, горемычная моя! Слезай скорехонько, я тебя до дому доведу!

    – Нет, лиса, льстивы слова, я боюся тебя – ты меня к волку заведешь, ты медведю отдашь... Не пойду я с тобой!

    Стала лиса вокруг дерева обхаживать, на девочку Снегурочку поглядывать, с дерева ее сманивать, а.девочка не идет.

    – Гам, гам, гам! – залаяла собака в лесу.

    А девочка Снегурочка закричала:

    – Ау-ау, Жученька! Ау-ау, милая! Я здесь – девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подруженьки у дедушки, у бабушки в лес по ягодки, в лес завели да и покинули. Хотел меня медведь унести, я не пошла с ним; хотел волк увести, я отказала ему; хотела лиса сманить, я в обман не далась; а с тобой, Жучка, пойду!

    Вот как услыхала лиса собачий лай, так махнула пушняком своим и была такова!

    Снегурочка с дерева слезла, Жучка подбежала, ее лобызала, всё личико облизала и повела домой.

    Стоит медведь за пнем, волк на прогалине, лиса по кустам шныряет.

    Жучка лает, заливается, все ее боятся, никто не приступается.

    Пришли они домой; старики с радости заплакали. Снегурочку напоили, накормили, спать уложили, одеяльцем накрыли:

    
     
      Спи, наша Снегурочка,

      Сдобная кокурочка,

      Из вешнего снегу скатана,

      Вешним солнышком пригретая!

      Мы тебя станем поить,

      Мы тебя станем кормить,

      В цветно платьице рядить,

      Уму-разуму учить!

     

    

    Жучку простили, молоком напоили, приняли в милость, на старое место приставили, стеречь двор заставили.

   
   
    

     О дятле 

    

    Каяться и зарекаться хорошо, коли помнишь слово свое и зарок, и, сделав раз худо, станешь вперед от худа бегать; а коли клятва твоя и божба крепка только до вечера, а с утра опять принимаешься за то же – так и в добром слове твоем добра мало.

    Дятел красноголовый лазил день-деньской по пням и дуплам и всё стучал роговым носом своим в дерево, все доспрашивался, где гниль, где червоточина, где подстой, где дрябло, где дупло, а где живое место? Стучал так, что только раздавалось во все четыре стороны по лесу. К вечеру, глядишь, голова у красноголового разболится, лоб словно обручем железным обложило, затылок ломит, не в силу терпеть.

    – Ну, – говорит, – полно, не стану больше долбить по-пустому; завтра посижу себе смирно, отдохну, да и вперед не стану – что в этом проку?

    Закаялся и зарекся наш дятел, а наутро, ни свет ни заря, как только пташки в лесу проснулись да защебетали, дятел наш опять пошел долбить и барабанить по сухоподстойным пням.

    День прошел, настал вечер – опять головушку разломило, и опять он закаялся – с вечера до утра, а утром опять принимается за то же...

   
   
    

     У тебя у самого свой ум 

    

    Козел повадился в огород: бывало, как только пастухи выгонят гурт свой, то Васька мой сперва, как добрый, идет, головой помахивает, бородой потряхивает; а как только ребятишки засядут в овражке где-нибудь в камешки играть, то Васька и отправляется прямо в капусту.

    Раз и пошел он тем же знакомым путем, идет себе да пофыркивает. В это время отбилась от гурта глупая овца, зашла в чащу, в крапиву да в лопушник; стоит, сердечная, да кричит, да оглядывается – не найдется ли кто добрый человек, чтобы вывел из этой беды. Увидавши козла, обрадовалась она, как родному брату: пойду, дескать, хоть за ним. «Этот выведет: мне не первина за ним идти; у нас и впереди гурта тот козел-вожак идет, за ним ступай смело!»

    Пошла овца наша, увязавшись за козлом. Он через овраг – она через овраг; он через тын – она через тын, и попала с ним же в огород.

    На этот раз огородник заглянул как-то пораньше в капусту свою да и увидал гостей. Схватил он хворостину предолгую да кинулся на незваных. Козел, как попроворнее, успел перескочить опять через тын, мемекнул да и пошел себе в чистое поле, а бедная овца замоталась, стала кидаться, оробев, во все стороны да и попалась. Не пожалел огородник хворостины своей: всю измочалил о бедную овцу так, что уже она кричит не своим голосом, да помощи нет ни от кого. Наконец, огородник, подумавши про себя: чего доброго, еще убьешь дуру эту, да после хозяин привяжется, выгнал ее в калитку и еще-таки на дорогу вытянул во всю длину хворостиной.

    Пришла овца домой, в гурт, да и плачется на козла; а козел говорит:

    – А кто велел тебе за мною хвостом бегать? Я пошел в свою голову, так мой и ответ; коли мужик мне отомнет бока, так я ни на кого плакаться не стану, ни на хозяина, зачем дома не кормит, ни на пастуха, зачем-де не приглядел за мною, а уж буду молчать да терпеть. А тебя зачем нелегкая понесла за мною? Я тебя не звал.

    И козел, хоть и плут, вор, а прав в этом деле. Смотри всяк своими глазами, раскидывай своим умом да и ступай туда, где лучше. И у нас то же бывает: один пустится на какой ни есть грех, а другой, на него глядя, за ним же, да после, как попадется, и плачется на учителя. А разве у тебя у самого своего ума нет?

   
   
    

     Лучший певчий 

    

    В сказках и притчах всегда говорится, коли вы слыхали, что орел правит птичьим царством и что весь народ птичий у него в послушании. Пусть же так будет и у нас; орел – всем птицам голова, он им начальник. Волостным писарем при нем сорокопут, а на посылках все птицы поочередно, и на этот раз случилась ворона. Ведь она хоть и ворона, а все-таки ей отбыть свою очередь надо.

    Голова вздремнул, наевшись досыта, позевал на все четыре стороны, встряхнулся и, со скуки, захотел послушать хороших песен. Закричал он рассыльного; прибежала вприпрыжку ворона, отвернула учтиво нос в сторону и спросила: «Что-де прикажешь?»

    – Поди, – сказал голова, – позови ко мне скорешенько что ни есть лучшего певчего; пусть он убаюкает меня, хочу послушать его, вздремнуть и наградить его.

    Подпрыгнула ворона, каркнула и полетела, замахав крыльями, что тряпицами, словно больно заторопилась исполнить волю начальника, а отлетев немного, присела на сухое дерево, стала чистить нос и думать: «Какую-де птицу я позову?»

    Думала-думала и надумалась, что никому не спеть против родного детища ее, против вороненка, и притащила его к орлу.

    Орел, сидя, вздремнул было между тем сам про себя маленько, и вздрогнул, когда вороненок вдруг принялся усердно каркать, сколько сил доставало, а там стал повертывать клювом, разевая его пошире, и надседался всячески, чтобы угодить на́большему своему. Старая ворона покачивала головой, постукивала ножкой, сладко улыбалась и ждала большой похвалы и милости начальства; а орел спросил, отшатнувшись:

    – Это что за набат? Режут, что ли, кого аль караул кричат?

    – Это песенник, – отвечала ворона, – мой внучек; уж лучше этого хоть не ищи, государь, по всему царству своему не найдешь...

   
   
    

     Про мышь зубастую да про воробья богатого 

    

    Пришла старуха и стала сказывать про деревенское раздолье: про ключи студёные, про луга зеленые, про леса дремучие, про хлебы хлебистые да про ярицу яристую. Это не сказка, а присказка, сказка будет впереди.

    Жил-был в селе мужичок, крестьянин исправный, и работы не боялся, и о людях печаловался: коли кто был в горе да в нужде, всяк к нему за советом шел, а коли у кого было хлеба в недостаче, шли к его закрому, как к своему. У кого хлеб родился сам-четверт, сам-пят, а у него нередко и сам-десят! Сожнет мужичок хлеб, свезет в овин, перечтет снопы и каждый десятый сноп к стороне отложит, примолвя: «Это на долю бедной братьи».

    Услыхав такие речи, воробей зачирикал во весь рот:

    – Чив, чив, чив! Мужичок полон овин хлеба навалил, да и на нашу братью видимо-невидимо отложил!

    – Ш-ш-ш, не кричи во весь рот! – пропищала мышь-пискунья. – Не то все услышат: налетит ваша братья, крылатая стая, всё по зернышку разнесет, весь закром склюет, и нам ничего не достанется!

    Трудновато было воробью молчать, да делать нечего: мышка больно строго ему пригрозила. Вот слетел воробей со стрехи на пол да, подсев к мышке, стал тихонько чирикать:

    – Давай-де, мышка-норышка, совьем себе по гнездышку – я под стрехой, ты в подполье – и станем жить да быть да хозяйской подачкой питаться, и будет у нас всё вместе, всё пополам.

    Мышка согласилась. Вот и зажили они вдвоем; живут год, живут другой, а на третий стал амбар ветшать; про новый хлеб хозяин выстроил другой амбар, а в старом зерна оставалось намале. Мышка-норышка это дело смекнула, раскинула умом и порешила, что коли ей одной забрать всё зерно, то более достанется, чем с воробьем пополам. Вот прогрызла она в половице в закроме дыру, зерно высыпалось в подполье, а воробей и не видал того, как весь хлеб ушел к мышке в нору. Стал воробей поглядывать: где зерно? Зерна не видать; он туда, сюда – нет нигде ни зернышка; стал воробей к мышке в нору стучаться.

    – Тук, тук, чив, чив, чив, дома ли, сударушка мышка?

    А мышка в ответ:

    – Чего ты тут расчирикался? Убирайся, и без тебя голова болит!

    Заглянул воробей в подполье да как увидал там хлеба ворох, так пуще прежнего зачирикал:

    – Ах ты, мышь подпольная, вишь что затеяла! Да где ж твоя правда? Уговор был: всё поровну, всё пополам, а ты это что делаешь? Взяла да и обобрала товарища!

    – И-и! – пропищала мышка-норышка. – Вольно тебе старое помнить. Я так ничего знать не знаю и помнить не помню!

    Нечего делать, стал воробей мышке кланяться, упрашивать, а она как выскочит, как начнет его щипать, только перья полетели!

    Рассердился и воробей, взлетел на крышу и зачирикал так, что со всего округа воробьи слетелись, видимо-невидимо. Всю крышу обсели и ну товарищево дело разбирать; всё по ниточке разобрали и на том порешили, чтобы к звериному царю всем миром с челобитьем лететь. Снялись, полетели, только небо запестрело. Вот прилетели они к звериному царю, зачирикали, защебетали, так что у царя Льва в ушах зазвенело, а он в ту пору прилег было отдохнуть. Зевнул Лев, потянулся, да и говорит:

    – Коли попусту слетелись, так убирайтесь восвояси, – спать хочу; а коли дело есть до меня, то говори один. Это петь хорошо вместе, а говорить порознь!

    Вот и выскочил воробышек, что побойчее других, и стал так сказывать дело:

    – Лев-государь, вот так и так: наш брат воробей положил уговор с твоей холопкой, мышью зубастой, жить в одном амбаре, есть из одного закрома до последнего зерна; прожили они так без мала три года, а как стал хлеб к концу подходить, мышь подпольная и слукавила – прогрызла в закроме дыру и выпустила зерно к себе в подполье; брат воробей стал ее унимать, усовещивать, а она, злодейка, так его ощипала кругом, что стыдно в люди показаться. Повели, царь, мышь ту казнить, а всё зерно истцу-воробью отдать; коли же ты, государь, нас с мышью не рассудишь, так мы полетим к своему царю с челобитной!

    – И давно бы так, идите к своему Орлу! – сказал Лев, потянулся и опять заснул.

    Туча тучей поднялась стая воробьиная с челобитьем к Орлу на звериного царя да на его холопку-мышь. Выслушал царь Орел да как гаркнет орлиным клёкотом:

    – Позвать сюда трубача!

    А грач-трубач уж тут как тут, стоит перед орлом тише воды, ниже травы.

    – Труби, трубач, великий сбор моим богатырям: беркутам, соколам, коршунам, ястребам, лебедям, гусям и всему птичьему роду, чтобы клювы точили, когти вострили: будет-де вам пир на весь мир. А тому ли звериному царю разлетную грамоту неси: за то-де, что ты царь-потатчик, присяги не памятуешь, своих зверишек в страхе не держишь, наших пернатых жалоб не разбираешь, вот за то-де и подымается на тебя тьма-тьмущая, сила великая; и чтобы тебе, царю, выходить со своими зверишками на поле Арекское, к дубу Веретенскому.

    Тем временем, выспавшись, проснулся Лев и, выслушав трубача-бирюча, зарыкал на всё свое царство звериное. Сбежались барсы, волки, медведи, весь крупный и мелкий зверь, и становились они у того дуба заветного.

    И налетала на них туча грозная, непросветная, с вожаком своим, с царем Орлом, и билися обе рати не отдыхаючи три часа и три минуты, друг друга одолевая; а как нагрянула запасная сила, ночная птица, пугач да сова, тут зубастый зверь-мышь первый наутек пошел. Доложили о том докладчики звериному царю. Рассердился Лев-государь на зубастую мышь.

    – Ах ты, мышь, мелюзга подпольная, из-за тебя, мелкой сошки, бился я, не жалеючи себя, а ты же первая тыл показала!

    Тут велел Лев отбой бить, замиренья просить; а весь награбленный хлеб присудил воробью отдать, а мышь подпольную, буде найдется, ему же, воробью, головою выдать. Мышь не нашли, сказывают: «Сбежала-де со страху за тридевять земель, в тридесятое царство, не в наше государство».

    Воробышек разжился, и стал у него что ни день, то праздник, гостей видимо-невидимо, вся крыша вплотную засажена воробьями, и чирикают они на всё село былину про мышь подпольную, про воробья богатого да про свою удаль молодецкую.

   
  
  
   

    К.Д. Ушинский 

   

   
    

     Два плуга 

    

    Из одного и того же куска железа и в одной и той же мастерской были сделаны два плуга. Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошел в работу, а другой долго и совершенно бесполезно провалялся в лавке купца.

    Случилось через несколько времени, что оба земляка опять встретились. Плуг, бывший у земледельца, блестел, как серебро, и был даже еще лучше, чем в то время, когда он только что вышел из мастерской; плуг же, пролежавший без всякого дела в лавке, потемнел и покрылся ржавчиной.

    – Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? – спросил заржавевший плуг у своего старого знакомца.

    —.От труда, мой милый, – отвечал тот, – а если ты заржавел и сделался хуже, чем был, то потому, что всё это время ты пролежал на боку, ничего не делая.

   
   
    

     Охотник до сказок 

    

    Жил себе старик со старухою, и был старик большой охотник до сказок и всяких россказней.

    Приходит зимою к старику солдат и просится ночевать.

    – Пожалуй, служба, ночуй, – говорит старик, – только с уговором: всю ночь мне рассказывай. Ты человек бывалый, много видел, много знаешь.

    Солдат согласился.

    Поужинали старик с солдатом, и легли они оба на полати рядушком, а старуха села на лавку и стала при лучине прясть.

    Долго рассказывал солдат старику про свое житье-бытье, где был и что видел. Рассказывал до полуночи, а потом помолчал немного и спрашивает у старика:

    – А что, хозяин, знаешь ли ты, кто с тобою на полатях лежит?

    – Как кто? – спрашивает хозяин, – вестимо, солдат.

    – Ан нет, не солдат, а волк.

    Поглядел мужик на солдата, и точно —.волк. Испугался старик, а волк ему и говорит:

    – Да ты, хозяин, не бойся, погляди на себя, ведь и ты медведь.

    Оглянулся на себя мужик – и точно, стал он медведем.

    – Слушай, хозяин, – говорит тогда волк, – не приходится нам с тобою на полатях лежать; чего доброго, придут в избу люди, так нам смерти не миновать. Убежим-ка лучше, пока целы.

    Вот и побежали волк с медведем в чистое поле.

    Бегут, а навстречу им хозяинова лошадь. Увидел волк лошадь и говорит:

    – Давай съедим!

    – Нет, ведь это моя лошадь, – говорит старик.

    – Ну так что же что твоя: голод не тетка.

    Съели они лошадь и бегут дальше, а навстречу им старуха, старикова жена. Волк опять и говорит:

    – Давай старуху съедим.

    – Как есть? да ведь это моя жена, – говорит медведь.

    – Какая твоя! – отвечает волк.

    Съели и старуху.

    Так-то пробегали медведь с волком целое лето.

    Настает зима.

    – Давай, – говорит волк, – заляжем в берлогу; ты полезай дальше, а я спереди лягу. Когда найдут на нас охотники, то меня первого застрелят, а ты смотри: как меня убьют да начнут шкуру сдирать, выскочи из берлоги, да через шкуру мою переметнись, – и станешь опять человеком.

    Вот лежат медведь с волком в берлоге; набрели на них охотники, застрелили волка и стали с него шкуру снимать. А медведь как выскочит из берлоги да кувырком через волчью шкуру... и полетел старик с полатей вниз головой.

    – Ой, ой! – завопил старый, – всю спинушку себе отбил.

    Старуха перепугалась и вскочила.

    – Что ты, что с тобой, родимый? Отчего упал, кажись, и пьян не был!

    – Как отчего? – говорил старик. – Да ты, видно, ничего не знаешь!

    И стал старик рассказывать: мы-де с солдатом зверьем были; он волком, я медведем; лето целое пробегали, лошадушку нашу съели и тебя, старуха, съели. Взялась тут старуха за бока и ну хохотать.

    – Да вы, – говорит, – оба уже с час вместе на полатях во всю мочь храпите, а я всё сидела да пряла.

    Больно расшибся старик: перестал он с тех пор до полуночи сказки слушать.

   
   
    

     Не ладно скроен, да крепко сшит 

    

    Беленький, гладенький зайчик сказал ежу:

    – Какое у тебя, братец, некрасивое, колючее платье!

    – Правда, – отвечал еж, – но мои колючки спасают меня от зубов собаки и волка; служит ли тебе так же твоя хорошенькая шкурка?

    Зайчик вместо ответа только вздохнул.

   
   
    

     Лиса и козел 

    

    Бежала лиса, на ворон зазевалась – и попала в колодец. Воды в колодце было не много: утонуть нельзя, да и выскочить тоже. Сидит лиса, горюет. Идет козел, умная голова; идет, бородищей трясет, рожищами мотает; заглянул, от нечего делать, в колодец, увидел там лису и спрашивает:

    – Что ты там, лисонька, поделываешь?

    – Отдыхаю, голубчик, – отвечает лиса. – Там наверху жарко, так я сюда забралась. Уж как здесь прохладно да хорошо! Водицы холодненькой – сколько хочешь.

    А козлу давно пить хочется.

    – Хороша ли вода-то? – спрашивает козел.

    – Отличная! – отвечает лиса. – Чистая, холодная! Прыгай сюда, коли хочешь; здесь обоим нам место будет.

    Прыгнул сдуру козел, чуть лисы не задавил, а она ему:

    – Эх, бородатый дурень! И прыгнуть-то не умел – всю обрызгал.

    Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца.

    Чуть было не пропал козел с голоду в колодце; насилу-то его отыскали и за рога вытащили.

   
   
    

     Плутишка кот 

    

    
     
      I 

     

     Жили-были на одном дворе кот, козел да баран. Жили они дружно: сена клок – и тот пополам; а коли вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник: где что плохо лежит, туда и глядит. Вот идет раз котишко-мурлышко, серый лобишко; идет да таково жалостно плачет. Спрашивают кота козел да баран:

     – Котик-коток, серенький лобок! О чем ты плачешь, на трех ногах скачешь?

     Отвечает им Вася:

     – Как мне не плакать! Била меня баба, била; уши выдирала, ноги поломала, да еще и удавку на меня припасала.

     – А за что же на тебя такая беда пришла? – спрашивают козел да баран.

     – Эх-эх! За то, что нечаянно сметанку слизал.

     – Поделом вору и му́ка, – говорит козел, – не воруй сметаны!

     Вот кот опять плачет:

     – Била меня баба, била; била – приговаривала: придет ко мне зять, где сметаны будет взять? Поневоле придется козла да барана резать.

     Заревели тут козел да баран:

     – Ах ты, серый ты кот, бестолковый твой лоб! За что ты нас-то сгубил?

     Стали они судить да рядить, как бы им беды великой избыть, – и порешили тут же: всем троим бежать. Подстерегли, как хозяйка не затворила ворот, и ушли.

    
    
     
      II 

     

     Долго бежали кот, козел да баран по долам, по горам, по сыпучим пескам; пристали и порешили заночевать на скошенном лугу; а на том лугу стога, что города, стоят.

     Ночь была темная, холодная: где огня добыть? А котишка-мурлышка уж достал бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном лбами стукнуться. Стукнулись козел с бараном, искры из глаз посыпались: бересточка так и запылала.

     – Ладно, – молвил серый кот, – теперь обогреемся! – да недолго думавши и зажег целый стог сена.

     Не успели они еще порядком обогреться, как жалует к ним незваный гость – мужичок-серячок, Михайло Потапыч Топтыгин.

     – Пустите, – говорит, – братцы, обогреться да отдохнуть; что-то мне неможется.

     – Добро пожаловать, мужичок-серячок! – говорит котик. – Откуда идешь?

     – Ходил на пчельник, – говорит медведь, – пчелок проведать, да подрался с мужиками, оттого и хворость прикинулась.

     Вот стали они все вместе ночку коротать: козел да баран у огня, мурлышка на стог влез, а медведь под стог забился.

    
    
     
      III 

     

     Заснул медведь; козел да баран дремлют; один мурлыка не спит и всё видит. И видит он: идут семь волков серых, один белый – и прямо к огню.

     – Фу-фу! Что за народ такой! – говорит белый волк козлу да барану. – Давай-ка силу пробовать.

     Заблеяли тут со страху козел да баран; а котишка, серый лобишка, повел такую речь:

     – Ах ты, белый волк, над волками князь! Не гневи ты нашего старшего: он, помилуй бог, сердит! Как расходится – никому несдобровать. Аль не видишь у него бороды: в ней-то и вся сила; бородой он всех зверей побивает, рогами только кожу сымает. Лучше подойдите да честью попросите: хотим-де поиграть с твоим меньшим братцем, что под стогом спит.

     Волки на том козлу кланялись; обступили Мишу и ну заигрывать. Вот Миша крепился-крепился да как хватит на каждую лапу по волку, так запели они Лазаря. Выбрались волки из-под стога еле живы и, поджав хвосты, – давай бог ноги!

     Козел же да баран, пока медведь с волками расправлялся, подхватили мурлышку на спину и поскорей домой: «Полно, говорят, без пути таскаться, еще не такую беду наживем».

     Старик и старушка были рады-радехоньки, что козел с бараном домой воротились; а котишку-мурлышку еще за плутни выдрали.

    
   
  
  
   

    В.М. Гаршин 

    Лягушка-путешественница 

   

   Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно – конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие.

   Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась теплым мелким дождиком.

   «Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! – думала она. – Какое это наслаждение – жить на свете!»

   Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки не квакают, – на это есть весна, – и что, заквакав, она может уронить свое лягушачье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

   Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью – раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно: так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

   – Кря, кря! – сказала одна из них. – Лететь еще далеко, надо покушать.

   И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть ее, большую и толстую квакушку, но все-таки, на всякий случай, она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.

   – Кря, кря! – сказала другая утка. – Уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

   И все утки стали громко крякать в знак одобрения.

   – Госпожи утки! – осмелилась сказать лягушка. – Что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

   И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:

   – Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные, теплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

   Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце все-таки спросила, потому что была осторожна:

   – А много ли там мошек и комаров?

   – О! Целые тучи! – отвечала утка.

   – Ква! – сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик: – Возьмите меня с собой!

   – Это мне удивительно! – воскликнула утка. – Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев.

   – Когда вы летите? – спросила лягушка.

   – Скоро, скоро! – закричали все утки. – Кря, кря! Кря, кря! Тут холодно! На юг! На юг!

   – Позвольте мне подумать только пять минут, – сказала лягушка. – Я сейчас вернусь, я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее.

   И она шлепнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять.

   Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором сидела лягушка, показалась ее морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

   – Я придумала! Я нашла! – сказала она. – Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и всё будет превосходно.

   Хотя молчать и тащить хотя бы и легкую лягушку три тысячи верст не бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да полстолька, да четверть столька, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто.

   Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и всё стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли; кроме того, утки летели неровно и дергали прутик; бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что все-таки видела и радовалась и гордилась.

   «Вот как я превосходно придумала», – думала она про себя.

   А утки летели вслед за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее.

   – Удивительно умная голова наша лягушка, – говорили они. – Даже между утками мало таких найдется.

   Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день: несшие ее утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик. Это было очень страшно: не раз лягушка чуть было не квакнула от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела.

   Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарею утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносились людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

   – Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

   И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса:

   – Смотрите, смотрите! – кричали дети в одной деревне. – Утки лягушку несут!

   Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце.

   – Смотрите, смотрите! – кричали в другой деревне взрослые. – Вот чудо-то!

   «Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» – подумала квакушка.

   – Смотрите, смотрите! – кричали в третьей деревне. – Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

   Тут лягушка уже не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

   – Это я! Я!

   И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

   Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло:

   – Это я! Это я придумала!

   Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую.

   И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у нее были свои собственные утки, которые носили ее, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

   – Я заехала к вам посмотреть, как вы живете, – сказала она. – Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

   Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее.

  
  
   

    Д.Н. Мамин-Сибиряк 

    Аленушкины сказки 

   

   
    

     Присказка 

    

    Баю-баю-баю...

    Один глазок у Аленушки спит, другой – смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое – слушает.

    Спи, Аленушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать сказки. Кажется, все тут: и сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пес Постойко, и серая Мышка-норушка, и Сверчок за печкой, и пестрый Скворец в клетке, и забияка Петух.

    Спи, Аленушка, сейчас сказка начинается. Вон уже в окно смотрит высокий месяц; вон косой заяц проковылял на своих валенках; волчьи глаза засветились желтыми огоньками; медведь Мишка сосет свою лапу. Подлетел к самому окну старый Воробей, стучит носом о стекло и спрашивает: скоро ли? Все тут, все в сборе, и все ждут Аленушкиной сказки.

    Один глазок у Аленушки спит, другой – смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое – слушает.

    Баю-баю-баю...

   
   
    

     Сказка про храброго Зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост 

    

    Родился зайчик в лесу и всё боялся. Треснет где-нибудь сучок, вспорхнет птица, упадет с дерева ком снега, – у зайчика душа в пятки.

    Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год; а потом вырос он большой, и вдруг надоело ему бояться.

    – Никого я не боюсь! – крикнул он на весь лес – Вот не боюсь нисколько, и всё тут!

    Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые зайчихи – все слушают, как хвастается Заяц – длинные уши, косые глаза, короткий хвост, – слушают и своим собственным ушам не верят. Не было еще, чтобы заяц не боялся никого.

    – Эй ты, косой глаз, ты и волка не боишься?

    – И волка не боюсь, и лисицы, и медведя – никого не боюсь!

    Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки передними лапками, засмеялись добрые старушки зайчихи, улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчьих зубов. Очень уж смешной заяц!.. Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга, точно все с ума сошли.

    – Да что тут долго говорить! – кричал расхрабрившийся окончательно Заяц. – Ежели мне попадется волк, так я его сам съем...

    – Ах, какой смешной Заяц! Ах, какой он глупый!..

    Все видят, что и смешной и глупый, и все смеются.

    Кричат зайцы про волка, а волк – тут как тут.

    Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим делам, проголодался и только подумал: «Вот бы хорошо зайчиком закусить!» – как слышит, что где-то совсем близко зайцы кричат и его, серого Волка, поминают. Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться.

    Совсем близко подошел Волк к разыгравшимся зайцам, слышит, как они над ним смеются, а всех больше – хвастун Заяц – косые глаза, длинные уши, короткий хвост.

    «Э, брат, погоди, вот тебя-то я и съем!» – подумал серый Волк и начал выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью. А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвастун Заяц взобрался на пенек, уселся на задние лапки и заговорил:

    – Слушайте вы, тру́сы! Слушайте и смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам одну штуку. Я... я... я...

    Тут язык у хвастуна точно примерз.

    Заяц увидел глядевшего на него Волка. Другие не видели, а он видел и не смел дохнуть.

    Дальше случилась совсем необыкновенная вещь.

    Заяц-хвастун подпрыгнул кверху, точно мячик, и со страха упал прямо на широкий волчий лоб, кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся еще раз в воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи.

    Долго бежал несчастный Зайчик, бежал, пока совсем не выбился из сил.

    Ему всё казалось, что Волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами.

    Наконец совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст.

    А Волк в это время бежал в другую сторону. Когда Заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил.

    И Волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был какой-то бешеный...

    Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенек, кто завалился в ямку.

    Наконец надоело всем прятаться, и начали понемногу выглядывать, кто похра-брее.

    – А ловко напугал Волка наш Заяц! – решили все. – Если бы не он, так не уйти бы нам живыми... Да где же он, наш бесстрашный Заяц?

    Начали искать.

    Ходили, ходили, нет нигде храброго Зайца. Уж не съел ли его другой волк? Наконец-таки нашли: лежит в ямке под кустиком и еле жив от страха.

    – Молодец, косой! – закричали все зайцы в один голос – Ай да косой!.. Ловко ты напугал старого Волка. Спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь.

    Храбрый заяц сразу приободрился. Вылез из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза и проговорил:

    – А вы как бы думали? Эх вы, трусы...

    С этого дня храбрый Заяц начал сам верить, что он действительно никого не боится. Баю-баю-баю...
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     Как родилась Козявочка, – никто не видал. Это был солнечный весенний день. Козявочка посмотрела кругом и сказала:

     – Хорошо!..

     Расправила Козявочка свои крылышки, потерла тонкие ножки одна о другую, еще посмотрела кругом и сказала:

     – Как хорошо!.. Какое солнышко теплое, какое небо синее, какая травка зеленая, – хорошо, хорошо!.. И всё мое!..

     Еще потерла Козявочка ножками и полетела. Летает, любуется всем и радуется. Внизу травка так и зеленеет, а в травке спрятался аленький цветочек.

     – Козявочка, ко мне! – крикнул цветочек. Козявочка спустилась на землю, вскарабкалась на цветочек и принялась пить сладкий цветочный сок.

     – Какой ты добрый, цветочек! – говорит Козявочка, вытирая рыльце ножками.

     – Добрый-то добрый, да вот ходить не умею, – пожаловался цветочек.

     – И все-таки хорошо, – уверяла Козявочка. – И всё мое...

     Не успела она еще договорить, как с жужжанием налетел мохнатый Шмель, и прямо к цветочку.

     – Жж... Кто забрался в мой цветочек? Жж... кто пьет мой сладкий сок? Жж... Ах ты, дрянная Козявка, убирайся вон! Жжж... Уходи вон, пока я не ужалил тебя!

     – Позвольте, что же это такое? – запищала Козявочка. – Всё, всё мое...

     – Жжж... Нет, мое!..

     Козявочка едва унесла ноги от сердитого Шмеля. Она присела на травку, облизала ножки, запачканные в цветочном соку, и рассердилась:

     – Какой грубиян этот Шмель... Даже удивительно!.. Еще ужалить хотел... Ведь всё мое – и солнышко, и травка, и цветочки.

     – Нет уж, извините, – мое! – проговорил мохнатый Червячок, карабкавшийся по стебельку травки.

     Козявочка сообразила, что Червячок не умеет летать, и заговорила смелее:

     – Извините меня, Червячок, – вы ошибаетесь... Я вам не мешаю ползать, а со мной не спорьте!..

     – Хорошо, хорошо... Вот только мою травку не троньте. Я этого не люблю, признаться сказать... Мало ли вас тут летает... Вы – народ легкомысленный, а я Червячок серьезный... Говоря откровенно, мне всё принадлежит. Вот заползу на травку и съем, заползу на любой цветочек и тоже съем. До свидания!..

    
    
     
      II 

     

     В несколько часов Козявочка узнала решительно всё, именно, что, кроме солнышка, синего неба и зеленой травки, есть еще сердитые шмели, серьезные червячки и разные колючки на цветах. Одним словом, получилось большое огорчение. Козявочка даже обиделась. Помилуйте, она была уверена, что всё принадлежит ей и создано для нее, а тут другие то же самое думают. Нет, что-то не так... Не может этого быть.

     Летит Козявочка дальше и видит – вода.

     – Уж это мое! – весело запищала она. – Моя вода... Ах, как весело!.. Тут и травка и цветочки.

     А навстречу Козявочке летят другие козявочки.

     – Здравствуй, сестрица!

     – Здравствуйте, милые... А то уж мне стало скучно одной летать. Что вы тут делаете?

     – А мы играем, сестрица... Иди к нам. У нас весело. Ты недавно родилась?

     – Только сегодня... Меня чуть Шмель не ужалил, потом я видела Червяка... Я думала, что всё мое, а они говорят, что всё ихнее.

     Другие козявочки успокоили гостью и пригласили играть вместе. Над водой козявки играли столбом: кружатся, летают, пищат. Наша Козявочка задыхалась от радости и скоро совсем забыла про сердитого Шмеля и серьезного Червяка.

     – Ах, как хорошо! – шептала она в восторге. – Всё мое: и солнышко, и травка, и вода. Зачем другие сердятся, – решительно не понимаю. Всё мое, а я никому не мешаю жить: летайте, жужжите, веселитесь. Я позволяю...

     Поиграла Козявочка, повеселилась и присела отдохнуть на болотную осоку. Надо же и отдохнуть в самом деле. Смотрит Козявочка, как веселятся другие козявочки; вдруг, откуда ни возьмись, воробей – как шмыгнет мимо, точно кто камень бросил.

     – Ай, ой! – закричали козявочки и бросились врассыпную. Когда воробей улетел, недосчитались целого десятка козявочек.

     – Ах, разбойник! – бранились старые козявочки. – Целый десяток съел.

     Это было похуже Шмеля. Козявочка начала бояться и спряталась с другими молодыми козявочками еще дальше в болотную траву. Но здесь – другая беда: двух козявочек съела рыбка, а двух – лягушка.

     – Что же это такое? – удивлялась Козявочка. – Это уж совсем ни на что не похоже... Так и жить нельзя. У, какие гадкие!..

     Хорошо, что козявочек было много, и убыли никто не замечал. Да еще прилетели новые козявочки, которые только что родились. Они летели и пищали:

     – Всё наше... Всё наше...

     – Нет, не всё наше, – крикнула им наша Козявочка. – Есть еще сердитые шмели, серьезные червяки, гадкие воробьи, рыбки и лягушки. Будьте осторожны, сестрицы!..

     Впрочем, наступила ночь, и все козявочки попрятались в камышах, где было так тепло. Высыпали звезды на небе, взошел месяц, и всё отразилось в воде.

     Ах, как хорошо было!..

     «Мой месяц, мои звезды», – думала наша Козявочка, но никому этого не сказала: как раз отнимут и это...
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     Так прожила Козявочка целое лето.

     Много она веселилась, а много было и неприятного. Два раза ее чуть-чуть не проглотил проворный стриж; потом незаметно подобралась лягушка, – мало ли у козявочек всяких врагов! Были и свои радости. Встретила Козявочка другую такую же козявочку с мохнатыми усиками. Та и говорит:

     – Какая ты хорошенькая, Козявочка... Будем жить вместе.

     И зажили вместе, совсем хорошо зажили. Всё вместе: куда одна, туда и другая. И не заметили, как лето пролетело. Начались дожди, холодные ночи. Наша Козявочка нанесла яичек, спрятала их в густой траве и сказала:

     – Ах, как я устала!..

     Никто не видал, как Козявочка умерла.

     Да она и не умерла, а только заснула на зиму, чтобы весной проснуться снова и снова жить.
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     Это случилось в самый полдень, когда все комары спрятались от жары в болото. Комар Комарович – длинный нос прикорнул под широкий лист и заснул. Спит и слышит отчаянный крик:

     – Ох, батюшки!.. ой, карраул!..

     Комар Комарович выскочил из-под листа и тоже закричал:

     – Что случилось?.. Что вы орете?

     А комары летают, жужжат, пищат, – ничего разобрать нельзя.

     – Ой, батюшки!.. Пришел в наше болото медведь и завалился спать. Как лег в траву, так сейчас же задавил пятьсот комаров, как дохнул – проглотил целую сотню. Ой, беда, братцы! Мы едва унесли от него ноги, а то всех бы передавил...

     Комар Комарович – длинный нос сразу рассердился; рассердился и на медведя и на глупых комаров, которые пищали без толку.

     – Эй, вы, перестаньте пищать! – крикнул он. – Вот я сейчас пойду и прогоню медведя... Очень просто! А вы орете только напрасно...

     Еще сильнее рассердился Комар Комарович и полетел. Действительно, в болоте лежал медведь. Забрался в самую густую траву, где комары жили с испокон века, развалился и носом сопит, только свист идет, точно кто на трубе играет. Вот бессовестная тварь!.. Забрался в чужое место, погубил напрасно столько комариных душ да еще спит так сладко!

     – Эй, дядя, ты это куда забрался? – закричал Комар Комарович на весь лес, да так громко, что даже самому сделалось страшно.

     Мохнатый Миша открыл один глаз – никого не видно, открыл другой глаз – едва рассмотрел, что летает комар над самым его носом.

     – Тебе что нужно, приятель? – заворчал Миша и тоже начал сердиться. Как же, только расположился отдохнуть, а тут какой-то негодяй пищит.

     – Эй, уходи подобру-поздорову, дядя!..

     Миша открыл оба глаза, посмотрел на нахала, фукнул носом и окончательно рассердился.

     – Да что тебе нужно, негодная тварь? – зарычал он.

     – Уходи из нашего места, а то я шутить не люблю... Вместе с шубой тебя съем.

     Медведю сделалось смешно. Перевалился он на другой бок, закрыл морду лапой и сейчас же захрапел.
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     Полетел Комар Комарович обратно к своим комарам и трубит на всё болото:

     – Ловко я напугал мохнатого Мишку... В другой раз не придет.

     Подивились комары и спрашивают:

     – Ну, а сейчас-то медведь где?

     – А не знаю, братцы... Сильно струсил, когда я ему сказал, что съем, если не уйдет. Ведь я шутить не люблю, а так прямо и сказал: съем. Боюсь, как бы он не околел со страху, пока я к вам летаю... Что же, сам виноват!

     Запищали все комары, зажужжали и долго спорили, как им быть с невежей медведем. Никогда еще в болоте не было такого страшного шума. Пищали, пищали и решили – выгнать медведя из болота.

     – Пусть идет к себе домой, в лес, там и спит. А болото наше... Еще отцы и деды наши вот в этом самом болоте жили.

     Одна благоразумная старушка Комариха посоветовала было оставить медведя в покое: пусть его полежит, а когда выспится – сам уйдет; но на нее все так накинулись, что бедная едва успела спрятаться.

     – Идем, братцы! – кричал больше всех Комар Комарович. – Мы ему покажем... да!..

     Полетели комары за Комар Комаровичем. Летят и пищат, даже самим страшно делается. Прилетели, смотрят, а медведь лежит и не шевелится.

     – Ну, я так и говорил: умер, бедняга, со страху! – хвастался Комар Комарович. – Даже жаль немножко, вон какой здоровый медведище...

     – Да он спит, братцы! – пропищал маленький комаришка, подлетевший к самому медвежьему носу и чуть не втянутый туда, как в форточку.

     – Ах, бесстыдник! Ах, бессовестный! – запищали все комары разом и подняли ужасный гвалт. – Пятьсот комаров задавил, сто комаров проглотил и сам спит как ни в чем не бывало...

     А мохнатый Миша спит себе да носом посвистывает.

     – Он притворяется, что спит! – крикнул Комар Комарович и полетел на медведя. – Вот я ему сейчас покажу... Эй, дядя, будет притворяться!

     Как налетит Комар Комарович, как вопьется своим длинным носом прямо в черный медвежий нос, Миша так и вскочил, – хвать лапой по носу, а Комар Комаровича как не бывало.

     – Что, дядя, не понравилось? – пищит Комар Комарович. – Уходи, а то хуже будет... Я теперь не один, Комар Комарович – длинный нос, а прилетели со мной и дедушка, Комарище – длинный носище, и младший брат, Комаришко – длинный носишко! Уходи, дядя...

     – А я не уйду! – закричал медведь, усаживаясь на задние лапы. – Я вас всех передавлю...

     – Ой, дядя, напрасно хвастаешь...

     Опять полетел Комар Комарович и впился медведю прямо в глаз. Заревел медведь от боли, хватил себя лапой по морде, и опять в лапе ничего, только чуть глаз себе не вырвал когтем. А Комар Комарович вьется над самым медвежьим ухом и пищит:

     – Я тебя съем, дядя...
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     Рассердился окончательно Миша. Выворотил он вместе с корнем целую березу и принялся колотить ею комаров. Так и ломит со всего плеча. Бил, бил, даже устал, а ни одного убитого комара нет, – все вьются над ним и пищат. Тогда ухватил Миша тяжелый камень и запустил им в комаров, – опять толку нет.

     – Что́, взял, дядя? – пищал Комар Комарович. – А я тебя все-таки съем...

     Долго ли, коротко ли сражался Миша с комарами, только шуму было много. Далеко был слышен медвежий рев. А сколько он деревьев вырвал, сколько камней выворотил!.. Всё ему хотелось зацепить первого Комар Комаровича, – ведь вот тут, над самым ухом, вьется, а хватит медведь лапой, и опять ничего, только всю морду себе в кровь исцарапал.

     Обессилел наконец Миша. Присел он на задние лапы, фыркнул и придумал новую штуку – давай кататься по траве, чтоб передавить всё комариное царство. Катался, катался Миша, однако и из этого ничего не вышло, а только еще больше устал он. Тогда медведь спрятал морду в мох, – вышло того хуже. Комары вцепились в медвежий хвост. Окончательно рассвирепел медведь.

     – Постойте, вот я вам задам!.. – ревел он так, что за пять верст было слышно. – Я вам покажу штуку... Я... я... я...

     Отступили комары и ждут, что будет. А Миша на дерево вскарабкался, как акробат, засел на самый толстый сук и ревет:

     – Ну-ка, подступитесь теперь ко мне... Все носы пообломаю!..

     Засмеялись комары тонкими голосами и бросились на медведя уже всем войском. Пищат, кружатся, лезут... Отбивался, отбивался Миша, проглотил нечаянно штук сто комариного войска, закашлялся, да как сорвется с сука, точно мешок... Однако поднялся, почесал ушибленный бок и говорит:

     – Ну что, взяли? Видели, как я ловко с дерева прыгаю?..

     Еще тоньше рассмеялись комары, а Комар Комарович так и трубит:

     – Я тебя съем... я тебя съем... съем... съем!..

     Изнемог окончательно медведь, выбился из сил, а уходить из болота стыдно. Сидит он на задних лапах и только глазами моргает.

     Выручила его из беды лягушка. Выскочила из-под кочки, присела на задние лапки и говорит:

     – Охота вам, Михайло Иваныч, беспокоить себя напрасно?.. Не обращайте вы на этих дрянных комаришек внимания. Не стоит.

     – И то не стоит, – обрадовался медведь. – Я это так... Пусть-ка они ко мне в берлогу придут, да я... я...

     Как повернется Миша, как побежит из болота, а Комар Комарович – длинный нос летит за ним, летит и кричит:

     – Ой, братцы, держите! Убежит медведь... Держите!..

     Собрались все комары, посоветовались и решили: «Не стоит! Пусть его уходит, – ведь болото-то осталось за нами!»

    
   
   
    

     Ванькины именины 

    

    
     
      I 

     

     Бей, барабан: та-та! тра-та-та! Играйте, трубы: тру-ту! ту-ру-ру!.. Давайте сюда всю музыку, – сегодня Ванька именинник!.. Дорогие гости, милости просим... Эй, все собирайтесь сюда! Тра-та-та! Тру-ру-ру!

     Ванька похаживает в красной рубахе и приговаривает:

     – Братцы, милости просим... Угощения – сколько угодно. Суп из самых свежих щепок; котлеты из лучшего, самого чистого песку; пирожки из разноцветных бумажек; а какой чай! Из самой хорошей кипяченой воды. Милости просим... Музыка, играй!..

     Та-та! Тра-та-та! Тру-ту! Ту-ру-ру!

     Гостей набралось полна комната. Первым прилетел пузатый деревянный Волчок.

     – Жж... жж... где именинник? Жж... жж... Я очень люблю повеселиться в хорошей компании...

     Пришли две куклы. Одна – с голубыми глазами, Аня, у нее немного был попорчен носик; другая – с черными глазами, Катя, у нее недоставало одной руки. Они пришли чинно и заняли место на игрушечном диванчике.

     – Посмотрим, какое угощение у Ваньки, – заметила Аня. – Что-то уж очень хвастает. Музыка недурна, а относительно угощения я сильно сомневаюсь,

     – Ты, Аня, вечно чем-нибудь недовольна, – укорила ее Катя.

     – А ты вечно готова спорить...

     Куклы немного поспорили и даже готовы были поссориться, но в этот момент приковылял на одной ноге сильно подержанный Клоун и сейчас же их примирил.

     – Всё будет отлично, барышни! Отлично повеселимся. Конечно, у меня одной ноги недостает, но ведь Волчок и на одной ноге вон как кружится. Здравствуй, Волчок...

     – Жж... Здравствуй! Отчего это у тебя один глаз как будто подбит?

     – Пустяки... Это я свалился с дивана. Бывает и хуже.

     – Ох, как скверно бывает... Я иногда со всего разбега так.стукнусь в стену, прямо головой!..

     – Хорошо, что голова-то у тебя пустая...

     – Все-таки больно. Жж... Попробуй-ка сам, так узнаешь.

     Клоун только защелкал своими медными тарелками. Он вообще был легкомысленный мужчина.

     Пришел Петрушка и привел с собой целую кучу гостей: собственную жену, Матрену Ивановну, немца доктора, Карла Иваныча, и большеносого Цыгана; а Цыган притащил с собой трехногую лошадь.

     – Ну, Ванька, принимай гостей! – весело заговорил Петрушка, щелкая себя по носу. – Один другого лучше. Одна моя Матрена Ивановна чего стоит... Очень она любит у меня чай пить, точно утка.

     – Найдем и чай, Петр Иванович, – ответил Ванька. – А мы хорошим гостям всегда рады... Садитесь, Матрена Ивановна! Карл Иванович, милости просим...

     Пришли еще Медведь с Зайцем; серенький бабушкин Козлик с Уточкой-хохлаткой, Петушок с Волком, – всем место нашлось у Ваньки.

     Последними пришли Аленушкин Башмачок и Аленушкина Метелочка. Посмотрели они – все места заняты, а Метелочка сказала:

     – Ничего, я и в уголке постою...

     А Башмачок ничего не сказал и молча залез под диван. Это был очень почтенный Башмачок, хотя и стоптанный. Его немного смущала только дырочка, которая была на самом носике. Ну, да ничего, под диваном никто не заметит.

     – Эй, музыка! – скомандовал Ванька. Забил барабан: тра-та! та-та! Заиграли трубы: тру-ту! И всем гостям вдруг сделалось так весело, так весело...

    
    
     
      II 

     

     Праздник начался отлично. Бил барабан сам собой, играли сами трубы, жужжал Волчок, звенел своими тарелочками Клоун, а Петрушка неистово пищал. Ах, как было весело!..

     – Братцы, гуляй! – покрикивал Ванька, разглаживая свои льняные кудри.

     Аня и Катя смеялись тонкими голосками, неуклюжий Медведь танцевал с Метелочкой, серенький Козлик гулял с Уточкой-хохлаткой, Клоун кувыркался, показывая свое искусство, а доктор Карл Иванович спрашивал Матрену Ивановну:

     – Матрена Ивановна, не болит ли у вас животик?

     – Что вы, Карл Иваныч? – обижалась Матрена Ивановна. – С чего вы это взяли?..

     – А ну, покажите язык.

     – Отстаньте, пожалуйста...

     – Я здесь... – прозвенела тонким голоском серебряная Ложечка, которой Аленушка ела свою кашку.

     Она лежала до сих пор спокойно на столе, а когда доктор заговорил о языке, не утерпела и соскочила. Ведь доктор всегда при ее помощи осматривает у Аленушки язычок...

     – Ах, нет... Не нужно, – запищала Матрена Ивановна и так смешно размахивала руками, точно ветряная мельница.

     – Что же, я не навязываюсь со своими услугами, – обиделась Ложечка.

     Она даже хотела рассердиться, но в это время к ней подлетел Волчок, и они принялись танцевать. Волчок жужжал, Ложечка звенела... Даже Аленушкин Башмачок не утерпел, вылез из-под дивана и шепнул Метелочке:

     – Я вас очень люблю, Метелочка.

     Метелочка сладко закрыла глазки и только вздохнула. Она любила, чтобы ее любили.

     Ведь она всегда была такой скромной Метелочкой и никогда не важничала, как это случалось иногда с другими. Например, Матрена Ивановна или Аня и Катя, – эти милые куклы любили посмеяться над чужими недостатками: у Клоуна не хватало одной ноги, у Петрушки был длинный нос, у Карла Иваныча – лысина, Цыган походил на головешку, а всего больше доставалось имениннику Ваньке.

     – Он мужиковат немного, – говорила Катя.

     – И кроме того, хвастун, – прибавила Аня.

     Повеселившись, все уселись за стол, и начался уже настоящий пир. Обед прошел как на настоящих именинах, хотя дело и не обошлось без маленьких недоразумений. Медведь по ошибке чуть не съел Зайчика вместо котлетки; Волчок чуть не подрался с Цыганом из-за Ложечки, – последний хотел ее украсть и уже спрятал было к себе в карман. Петр Иваныч, известный забияка, успел поссориться с женой и поссорился из-за пустяков.

     – Матрена Ивановна, успокойтесь, – уговаривал ее Карл Иваныч. – Ведь Петр Иваныч добрый... У вас, может быть, болит головка? У меня есть с собой отличные порошки...

     – Оставьте ее, доктор, – говорил Петрушка. – Это уж такая невозможная женщина... А впрочем, я ее очень люблю. Матрена Ивановна, поцелуемтесь...

     – Ура! – кричал Ванька. – Это гораздо лучше, чем ссориться. Терпеть не могу, когда люди ссорятся. Вон посмотрите...

     Но тут случилось нечто совершенно неожиданное и такое ужасное, что даже страшно сказать.

     Бил барабан: тра-та! та-та-та! Играли трубы: тру-ру! ру-ру-ру! Звенели тарелочки Клоуна, серебряным голоском смеялась Ложечка, жужжал Волчок, а развеселившийся Зайчик кричал: бо-бо-бо!.. Фарфоровая Собачка громко лаяла, резиновая Кошечка ласково мяукала, а Медведь так притоптывал ногой, что дрожал пол. Веселее всех оказался серенький бабушкин Козлик. Он, во-первых, танцевал лучше всех, а потом так смешно потряхивал своей бородой и скрипучим голосом ревел: мее-ке-ке!..

    
    
     
      III 

     

     Позвольте, как всё это случилось? Очень трудно рассказать всё по порядку, потому что из участников происшествия помнил всё дело только один Аленушкин Башмачок. Он был благоразумен и вовремя успел спрятаться под диван.

     Да, так вот как было дело. Сначала пришли поздравить Ваньку деревянные Кубики... Нет, опять не так. Началось совсем не с этого. Кубики действительно пришли, но всему виной была черноглазая Катя. Она, она, – верно!.. Эта хорошенькая плутовка еще в конце обеда шепнула Ане:

     – А как ты думаешь, Аня, кто здесь всех красивее?

     Кажется, вопрос самый простой, а между тем Матрена Ивановна страшно обиделась и заявила Кате прямо:

     – Что же вы думаете, что мой Петр Иваныч урод?

     – Никто этого не думает, Матрена Ивановна, – попробовала оправдываться Катя, но было уже поздно.

     – Конечно, нос у него немного велик, – продолжала Матрена Ивановна. – Но ведь это заметно, если только смотреть на Петра Иваныча сбоку... Потом, у него дурная привычка страшно пищать и со всеми драться, но он все-таки добрый человек. А что касается ума...

     Куклы заспорили с таким азартом, что обратили на себя общее внимание. Вмешался прежде всего, конечно, Петрушка и пропищал:

     – Верно, Матрена Ивановна... Самый красивый человек здесь, конечно, я!

     Тут уже все мужчины обиделись. Помилуйте, этакий самохвал этот Петрушка! Даже слушать противно. Клоун был не мастер говорить и обиделся молча, а зато доктор Карл Иваныч сказал очень громко:

     – Значит, мы все уроды? Поздравляю, господа...

     Разом поднялся гвалт. Кричал что-то по-своему Цыган, рычал Медведь, выл Волк, кричал серенький Козлик, жужжал Волчок – одним словом, все обиделись окончательно.

     – Господа, перестаньте! – уговаривал всех Ванька. – Не обращайте внимания на Петра Иваныча... Он просто пошутил.

     Но всё было напрасно. Волновался, главным образом, Карл Иваныч. Он даже стучал кулаком по столу и кричал:

     – Господа, хорошо угощение, нечего сказать!.. Нас и в гости пригласили только за тем, чтобы назвать уродами...

     – Милостивые государыни и милостивые государи! – старался перекричать всех Ванька. – Если уж на то пошло, господа, так здесь всего один урод – это я... Теперь вы довольны?

     Потом... Позвольте, как это случилось? Да, да, вот как было дело. Карл Иваныч разгорячился окончательно и начал подступать к Петру Иванычу. Он погрозил ему пальцем и повторял:

     – Если бы я не был образованным человеком и если бы я не умел себя держать прилично в порядочном обществе, я сказал бы вам, Петр Иваныч, что вы даже весьма дурак...

     Зная драчливый характер Петрушки, Ванька хотел встать между ним и доктором, но по дороге задел кулаком по длинному носу Петрушки. Петрушке показалось, что его ударил не Ванька, а доктор... Что тут началось!.. Петрушка вцепился в доктора; сидевший в стороне Цыган ни с того ни с сего начал колотить Клоуна, Медведь с рычанием бросился на Волка, Волчок бил своей пустой головой Козлика – одним словом, вышел настоящий скандал. Куклы пищали тонкими голосами и все три со страху упали в обморок.

     – Ах, мне дурно... – кричала Матрена Ивановна, падая с дивана.

     – Господа, что же это такое? – орал Ванька. – Господа, ведь я именинник... Господа, это, наконец, невежливо!..

     Произошла настоящая свалка, так что было уже трудно разобрать, кто кого колотит. Ванька напрасно старался разнимать дравшихся и кончил тем, что сам принялся колотить всех, кто подвертывался ему под руку, и так как он был всех сильнее, то гостям пришлось плохо.

     – Карраул!! Батюшки... ой, карраул! – орал сильнее всех Петрушка, стараясь ударить доктора побольнее... – Убили Петрушку до смерти... Карраул!..

     От свалки ушел один Башмачок, вовремя успевший спрятаться под диван. Он со страху даже глаза закрыл, а в это время за него спрятался Зайчик, тоже искавший спасения в бегстве.

     – Ты это куда лезешь? – заворчал Башмачок.

     – Молчи, а то еще услышат, и обоим достанется, – уговаривал Зайчик, выглядывая косым глазом из дырочки в носке. – Ах, какой разбойник этот Петрушка!.. Всех колотит, и сам же орет благим матом. Хорош гость, нечего сказать... А я едва убежал от Волка. Ах! Даже вспомнить страшно... А вон Уточка лежит кверху ножками. Убили бедную...

     – Ах, какой ты глупый, Зайчик: все куклы лежат в обмороке, ну, и Уточка вместе с другими.

     Дрались, дрались, долго дрались, пока Ванька не выгнал всех гостей, исключая кукол. Матрене Ивановне давно уже надоело лежать в обмороке, она открыла один глаз и спросила:

     – Господа, где я? Доктор, посмотрите, жива ли я?..

     Ей никто не отвечал, и Матрена Ивановна открыла другой газ. В комнате было пусто, а Ванька стоял посредине и с удивлением оглядывался кругом. Очнулись Аня и Катя и тоже удивились.

     – Здесь было что-то ужасное, – говорила Катя. – Хорош именинник, нечего сказать!

     Куклы разом накинулись на Ваньку, который решительно не знал, что ему отвечать. И его кто-то бил, и он кого-то бил, а за что, про что – неизвестно.

     – Решительно не знаю, как всё это вышло, – говорил он, разводя руками. – Главное, что обидно: ведь я их всех люблю... решительно всех.

     – А мы знаем как, – отозвались из-под дивана Башмачок и Зайчик. – Мы всё видели!..

     – Да это вы виноваты! – накинулась на них Матрена Ивановна. – Конечно, вы... Заварили кашу, а сами спрятались.

     – Они, они!.. – закричали в один голос Аня и Катя.

     – Ага, вон в чем дело! – обрадовался Ванька. – Убирайтесь вон, разбойники... Вы ходите по гостям только ссорить добрых людей.

     Башмачок и Зайчик едва успели выскочить в окно.

     – Вот я вас... – грозила им вслед кулаком Матрена Ивановна. – Ах, какие бывают на свете дрянные люди! Вот и Уточка скажет то же самое.

     – Да, да... – подтвердила Уточка. – Я своими глазами видела, как они спрятались под диван.

     Уточка всегда и со всеми соглашалась.

     – Нужно вернуть гостей... – продолжала Катя. – Мы еще повеселимся...

     Гости вернулись охотно. У кого был подбит глаз, кто прихрамывал; у Петрушки всего сильнее пострадал его длинный нос.

     – Ах, разбойники! – повторяли все в один голос, браня Зайчика и Башмачок. – Кто бы мог подумать?..

     – Ах, как я устал! Все руки отколотил, – жаловался Ванька. – Ну, да что поминать старое... Я не злопамятен. Эй, музыка!..

     Опять забил барабан: тра-та! та-та-та! Заиграли трубы: тру-ту! ру-ру-ру!.. А Петрушка неистово кричал:

     – Ура, Ванька!..

    
   
   
    

     Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу 
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     Воробей Воробеич и Ерш Ершович жили в большой дружбе. Каждый день летом Воробей Воробеич прилетал к речке и кричал:

     – Эй, брат, здравствуй!.. Как поживаешь?

     – Ничего, живем помаленьку, – отвечал Ерш Ершович. – Иди ко мне в гости. У меня, брат, хорошо в глубоких местах... Вода стоит тихо, всякой водяной травки сколько хочешь. Угощу тебя лягушачьей икрой, червячками, водяными козявками...

     – Спасибо, брат! С удовольствием пошел бы я к тебе в гости, да воды боюсь. Лучше уж ты прилетай ко мне в гости на крышу... Я тебя, брат, ягодами буду угощать, – у меня целый сад, а потом раздобудем и корочку хлебца, и овса, и сахару, и живого комарика. Ты ведь любишь сахар?

     – Какой он?

     – Белый такой...

     – Как у нас гальки в реке?

     – Ну вот. А возьмешь в рот – сладко. Твою гальку не съешь. Полетим сейчас на крышу?

     – Нет, я не умею летать, да и задыхаюсь на воздухе. Вот лучше на воде, поплаваем вместе. Я тебе всё покажу...

     Воробей Воробеич пробовал заходить в воду, – по колена зайдет, а дальше страшно делается. Так-то и утонуть можно! Напьется Воробей Воробеич светлой речной водицы, а в жаркие дни покупается где-нибудь на мелком месте, почистит перышки и опять к себе на крышу. Вообще жили они дружно и любили поговорить о разных делах.

     – Как это тебе не надоест в воде сидеть? – часто удивлялся Воробей Воробеич. – Мокро в воде, – еще простудишься...

     Ерш Ершович удивлялся в свою. очередь:

     – Как тебе, брат, не надоест летать? Вон как жарко бывает на солнышке: как раз задохнешься. А у меня всегда прохладно. Плавай себе, сколько хочешь. Небось летом все ко мне в воду лезут купаться... А на крышу кто к тебе пойдет?

     – И еще как ходят, брат!.. У меня есть большой приятель – трубочист Яша. Он постоянно в гости ко мне приходит... И веселый такой трубочист, – всё песни поет. Чистит трубы, а сам напевает. Да еще присядет на самый конек отдохнуть, достанет хлебца и закусывает, а я крошки подбираю. Душа в душу живем. Я ведь тоже люблю повеселиться.

     У друзей и неприятности были почти одинаковые. Например, зима: как зяб бедный Воробей Воробеич! Ух, какие холодные дни бывали! Кажется, вся душа готова вымерзнуть. Нахохлится Воробей Воробеич, подберет под себя ноги да и сидит. Одно только спасение – забраться куда-нибудь в трубу и немного погреться. Но и тут беда.

     Раз Воробей Воробеич чуть-чуть не погиб благодаря своему лучшему другу – трубочисту. Пришел трубочист да как спустит в трубу свою чугунную гирю с помелом, – чуть-чуть голову не проломил Воробью Воробеичу. Выскочил он из трубы весь в саже, хуже трубочиста, и сейчас браниться:

     – Ты это что же, Яша, делаешь-то? Ведь этак можно и до смерти убить...

     – А я почем же знал, что ты в трубе сидишь!

     – А будь вперед осторожнее... Если бы я тебя чугунной гирей по голове стукнул, – разве это хорошо?

     Ершу Ершовичу тоже по зимам приходилось несладко. Он забирался куда-нибудь поглубже в омут и там дремал по целым дням. И темно, и холодно, и не хочется шевелиться. Изредка он подплывал к проруби, когда звал Воробей Воробеич. Подлетит к проруби воды напиться и крикнет:

     – Эй, Ерш Ершович, жив ли ты?

     – Жив... – сонным голосом откликается Ерш Ершович. – Только всё спать хочется. Вообще скверно. У нас все спят.

     – И у нас тоже не лучше, брат! Что делать, приходится терпеть... Ух, какой злой ветер бывает!.. Тут, брат, не заснешь... Я всё на одной ножке прыгаю, чтобы согреться. А люди смотрят и говорят: «Посмотрите, какой веселенький воробушек!» Ах, только бы дождаться тепла... Да ты уж опять, брат, спишь?..

     А летом опять свои неприятности. Раз ястреб версты две гнался за Воробьем Воробеичем, и тот едва успел спрятаться в речной осоке.

     – Ох, едва жив ушел! – жаловался он Ершу Ершовичу, едва переводя дух. – Вот разбойник-то!.. Чуть-чуть не сцапал, а там бы – поминай как звали.

     – Это вроде нашей щуки, – утешал Ерш Ершович. – Я тоже недавно чуть-чуть не попал ей в пасть. Как бросится за мной, точно молния!. А я выплыл с другими рыбками и думал, что в воде лежит полено, а как это полено бросится за мной... Для чего только эти щуки водятся? Удивляюсь и не могу понять...

     – И я тоже... Знаешь, мне кажется, что ястреб когда-нибудь был щукой, а щука была ястребом. Одним словом, разбойники...
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     Да, так жили да поживали Воробей Воробеич и Ерш Ершович, зябли по зимам, радовались летом; а веселый трубочист Яша чистил свои трубы и попевал песенки. У каждого свое дело, свои радости и свои огорчения.

     Однажды летом трубочист кончил свою работу и пошел к речке смыть с себя сажу. Идет да посвистывает, а тут слышит – страшный шум. Что такое случилось? А над рекой птицы так и вьются: и утки, и гуси, и ласточки, и бекасы, и вороны, и голуби. Все шумят, орут, хохочут – ничего не разберешь.

     – Эй, вы, что случилось? крикнул трубочист.

     – А вот и случилось... – чиликнула бойкая синичка. – Так смешно, так смешно!.. Посмотри, что наш Воробей Воробеич делает... Совсем взбесился.

     Синичка засмеялась тоненьким-тоненьким голоском, вильнула хвостиком и взвилась над рекой.

     Когда трубочист подошел к реке, Воробей Воробеич так и налетел на него. А сам страшный такой: клюв раскрыт, глаза горят, все перышки стоят дыбом.

     – Эй, Воробей Воробеич, ты это что, брат, шумишь тут? – спросил трубочист.

     – Нет, я ему покажу!.. – орал Воробей Воробеич, задыхаясь от ярости. – Он еще не знает, каков я... Я ему покажу, проклятому Ершу Ершовичу! Он будет меня поминать, разбойник...

     – Не слушай его! – крикнул трубочисту из воды Ерш Ершович. – Все-то он врет...

     – Я вру? – орал Воробей Воробеич. – А кто червяка нашел? Я вру!.. Жирный такой червяк! Я его на берегу выкопал... Сколько трудился... Ну, схватил его и тащу домой, в свое гнездо. У меня семейство, – должен я корм носить... Только вспорхнул с червяком над рекой, а проклятый Ерш Ершович, – чтоб его щука проглотила! – как крикнет: «Ястреб!» Я со страху крикнул, – червяк упал в воду, а Ерш Ершович его и проглотил... Это называется врать?! И Ястреба никакого не было.

     – Что же, я пошутил, – оправдывался Ерш Ершович. – А червяк действительно был вкусный...

     Около Ерша Ершовича собралась всякая рыба: плотва, караси, окуни, малявки – слушают и смеются. Да, ловко пошутил Ерш Ершович над старым приятелем! А еще смешнее, как Воробей Воробеич вступил в драку с ним. Так и налетает, так и налетает, а взять ничего не может.

     – Подавись ты моим червяком! – бранился Воробей Воробеич. – Я другого себе выкопаю... А обидно то, что Ерш Ершович обманул меня и надо мной же еще смеется. А я его еще к себе на крышу звал... Хорош приятель, нечего сказать. Вот и трубочист Яша то же скажет... Мы с ним тоже дружно живем и даже вместе закусываем иногда: он ест – я крошки подбираю.

     – Постойте, братцы, это самое дело нужно рассудить, – заявил трубочист. – Дайте только мне сначала умыться... Я разберу ваше дело по совести. А ты, Воробей Воробеич, пока немного успокойся...

     – Мое дело правое, – что же мне беспокоиться! – орал Воробей Воробеич. – А только я покажу Ершу Ершовичу, как со мной шутки шутить...

     Трубочист присел на бережок, положил рядом на камешек узелок со своим обедом, вымыл руки и лицо и проговорил:

     – Ну, братцы, теперь будем суд судить... Ты, Ерш Ершович, – рыба, а ты, Воробей Воробеич, – птица. Так я говорю?

     – Так! так!.. – закричали все: и птицы и рыбы.

     – Будем говорить дальше. Рыба должна жить в воде, а птица – в воздухе. Так я говорю? Ну, вот... А червяк, например, живет в земле. Хорошо. Теперь смотрите...

     Трубочист развернул свой узелок, положил на камень кусок ржаного хлеба, из которого состоял весь его обед, и проговорил:

     – Вот, смотрите: что это такое? Это – хлеб. Я его заработал, и я его съем; съем и водицей запью. Так? Значит, пообедаю и никого не обижу. Рыба и птица тоже хочет пообедать... У вас, значит, своя пища. Зачем же ссориться? Воробей Воробеич откопал червячка, значит, он его заработал, и, значит, червяк – его...

     – Позвольте, дяденька... – послышался в толпе птиц тоненький голосок.

     Птицы раздвинулись и пустили вперед Бекасика-песочника, который подошел к самому трубочисту на своих тоненьких ножках.

     – Дяденька, это неправда.

     – Что неправда?

     – Да червячка-то ведь я нашел... Вон спросите уток, – они видели. Я его нашел, а Воробей налетел и украл.

     Трубочист смутился. Выходило совсем не то.

     – Как же это так?.. – бормотал он, собираясь с мыслями. – Эй, Воробей Воробеич, ты это что же, в самом деле, обманываешь?

     – Это не я вру, а Бекас врет. Он сговорился вместе с утками...

     – Что-то не тово, брат... гм... да! Конечно, червячок – пустяки; а только вот нехорошо красть. А кто украл, тот должен врать... Так я говорю? Да...

     – Верно! Верно!.. – хором крикнули опять все. – А ты все-таки рассуди Ерша Ершовича с Воробьем Воробеичем. Кто у них прав?.. Оба шумели, оба дрались и подняли всех на ноги.

     – Кто прав? Ах вы, озорники, Ерш Ершович и Воробей Воробеич!.. Право, озорники. Я обоих вас и накажу для примера... Ну, живо миритесь, сейчас же!

     – Верно! – крикнули все хором. – Пусть помирятся...

     – А Бекасика-песочника, который трудился, добывая червячка, я накормлю крошками, – решил трубочист. – Все и будут довольны...

     – Отлично! – опять крикнули все.

     Трубочист уже протянул руку за хлебом, а его и нет. Пока трубочист рассуждал, Воробей Воробеич успел его стащить.

     – Ах, разбойник! Ах, плут! – возмутились все рыбы и все птицы.

     И все бросились в погоню за вором. Краюшка была тяжела, и Воробей Воробеич не мог далеко улететь с ней. Его догнали как раз над рекой. Бросились на вора большие и малые птицы. Произошла настоящая свалка. Все так и рвут, только крошки летят в реку; а потом и краюшка полетела тоже в реку. Тут уж схватились за нее рыбы. Началась настоящая драка между рыбами и птицами. В крошки растерзали всю краюшку и все крошки съели. Как есть ничего не осталось от краюшки. Когда краюшка была съедена, все опомнились и всем сделалось совестно. Гнались за вором Воробьем да по пути краденую краюшку и съели.

     А веселый трубочист Яша сидит на бережку, смотрит и смеется. Уж очень смешно всё вышло... Все убежали от него, остался один только Бекасик-песочник.

     – А ты что же не летишь за всеми? – спрашивает трубочист.

     – И я полетел бы, да ростом мал, дяденька. Как раз большие птицы заклюют...

     – Ну, вот так-то лучше будет, Бекасик. Оба остались мы с тобой без обеда. Видно мало еще поработали...

     Пришла Аленушка на бережок, стала спрашивать веселого трубочиста Яшу, что случилось, и тоже смеялась.

     – Ах, какие они все глупые, и рыбки и птички. А я бы разделила всё – и червячка и краюшку, и никто бы не ссорился. Недавно я разделила четыре яблока... Папа приносит четыре яблока и говорит: «Раздели пополам – мне и Лизе». Я и разделила на три части: одно яблоко дала папе, другое – Лизе, а два взяла себе.
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     Как было весело летом!.. Ах, как весело! Трудно даже рассказать всё по порядку... Сколько было мух, – тысячи. Летают, жужжат, веселятся... Когда родилась маленькая Мушка, расправила свои крылышки, – ей сделалось тоже весело. Так весело, так весело, что не расскажешь. Всего интереснее было то, что с утра открывали все окна и двери на террасу, – в какое хочешь, в то окно и лети.

     – Какое доброе существо человек! – удивлялась маленькая Мушка, летая из окна в окно. – Это для нас сделаны окна, и отворяют их тоже для нас. Очень хорошо, а главное – весело...

     Она тысячу раз вылетала в сад, посидела на зеленой травке, полюбовалась цветущей сиренью, нежными листиками распускавшейся липы и цветами в клумбах. Неизвестный ей до сих пор садовник уже успел вперед позаботиться обо всем. Ах, какой он добрый, этот садовник!.. Мушка еще не родилась, а он уже всё успел приготовить, решительно всё, что нужно маленькой Мушке. Это было тем удивительнее, что сам он не умел летать и даже ходил иногда с большим трудом, – его так и покачивало, и садовник что-то бормотал совсем непонятное.

     – И откуда только эти проклятые мухи берутся? – ворчал добрый садовник.

     Вероятно, бедняга говорил это просто из зависти, потому что сам умел только копать ряды, рассаживать цветы и поливать их, а летать не мог. Молодая Мушка нарочно кружилась над красным носом садовника и страшно ему надоедала.

     Потом, люди вообще так добры, что везде доставляли разные удовольствия именно мухам. Например, Аленушка утром пила молочко, ела булочку и потом выпрашивала у тёти Оли сахару, – всё это она делала только для того, чтобы оставить мухам несколько капелек пролитого молока, а главное – крошки булки и сахара. Ну, скажите, пожалуйста, что может быть вкуснее таких крошек, особенно когда летаешь всё утро и проголодаешься?.. Потом, кухарка Паша была еще добрее Аленушки. Она каждое утро нарочно для мух ходила на рынок и приносила удивительно вкусные вещи: говядину, иногда рыбу, сливки, масло, – вообще самая добрая женщина во всем доме. Она отлично знала, что нужно мухам, хотя летать тоже не умела, как и садовник. Очень хорошая женщина вообще!..

     А тетя Оля? О, эта чудная женщина, кажется, специально жила только для мух... Она своими руками открывала все окна каждое утро, чтобы мухам было удобнее летать, а когда шел дождь или было холодно, – закрывала их, чтобы мухи не замочили своих крылышек и не простудились. Потом тетя Оля заметила, что мухи очень любят сахар и ягоды, поэтому она принялась каждый день варить ягоды в сахаре. Мухи сейчас, конечно, догадались, для чего всё это делается, и лезли из чувства благодарности прямо в тазик с вареньем. Аленушка тоже очень любила варенье, но тетя Оля давала ей всего одну или две ложечки, не желая обижать мух.

     Так как мухи зараз не могли съесть всего, то тетя Оля откладывала часть варенья в стеклянные банки (чтобы не съели мыши, которым варенья совсем не полагается) и потом подавала его каждый день мухам, когда пила чай.

     – Ах, какие все добрые и хорошие! – восхищалась молодая Мушка, летая из окна в окно. – Может быть, даже хорошо, что люди не умеют летать. Тогда бы они превратились в мух, больших и прожорливых мух, и, наверное, съели бы всё сами... Ах, как хорошо жить на свете!

     – Ну люди уж не совсем такие добряки, как ты думаешь, – заметила старая Муха, любившая поворчать. – Это только так кажется... Ты обратила внимание на человека, которого все называют «папой»?

     – О да... Это очень странный господий. Вы совершенно правы, хорошая, добрая, старая Муха... Для чего он курит свою трубку, когда отлично знает, что я совсем не выношу табачного дыма? Мне кажется, что это он делает прямо назло мне... Потом, решительно ничего не хочет сделать для мух. Я раз попробовала чернил, которыми он что-то такое вечно пишет, и чуть не умерла... Это, наконец, возмутительно! Я своими глазами видела, как в его чернильнице утонули две такие хорошенькие, но совершенно неопытные мушки. Это была ужасная картина, когда он пером вытащил одну из них и посадил на бумагу великолепную кляксу... Представьте себе, он в этом обвинял не себя, а нас же! Где справедливость?..

     – Я думаю, что этот папа совсем лишен справедливости, хотя у него есть одно достоинство... – ответила старая опытная Муха, – он пьет пиво после обеда. Это совсем недурная привычка!.. Я, признаться, тоже не прочь выпить пива, хотя у меня и кружится от него голова... Что делать, дурная привычка!

     – И я тоже люблю пиво, – призналась молоденькая Мушка и даже немного покраснела. – Мне делается от него так весело, так весело, хотя на другой день немного и болит голова. Но папа, может быть, оттого ничего не делает для мух, что сам не ест варенья, а сахар опускает только в стакан чаю. По-моему, нельзя ждать ничего хорошего от человека, который не ест варенья... Ему остается только курить свою трубку.

     Мухи вообще знали отлично всех людей, хотя и ценили их по-своему.

    
    
     
      II 

     

     Лето стояло жаркое, и с каждым днем мух являлось всё больше и больше. Они падали в молоко, лезли в суп, в чернильницу, жужжали, вертелись и приставали ко всем. Но наша маленькая Мушка успела сделаться уже настоящей большой мухой и несколько раз чуть не погибла. В первый раз она увязла ножками в варенье, так что едва выползла; в другой раз, спросонья, налетела на зажженную лампу и чуть не спалила себе крылышек; в третий раз чуть не попала между оконных створок, – вообще приключений было достаточно.

     – Что это такое: житья от этих мух не стало!.. – жаловалась кухарка. – Точно сумасшедшие, так и лезут везде... Нужно их изводить.

     Даже наша Муха начала находить, что мух развелось слишком много, особенно в кухне. По вечерам потолок покрывался точно живой двигавшейся сеткой. А когда приносили провизию, мухи бросались на нее живой кучей, толкали друг друга и страшно ссорились. Лучшие куски доставались только самым бойким и сильным, а остальным доставались объедки: Паша была права.

     Но тут случилось нечто ужасное. Раз утром Паша вместе с провизией принесла пачку очень вкусных бумажек, – то есть они сделались вкусными, когда их разложили на тарелочки, обсыпали мелким сахаром и облили теплой водой.

     – Вот отличное угощение мухам! – говорила кухарка Паша, расставляя тарелочки на самых видных местах.

     Мухи и без Паши догадались сами, что это делается для них, и веселой гурьбой накинулись на новое кушанье. Наша Муха тоже бросилась к одной тарелочке, но ее оттолкнули довольно грубо.

     – Что вы толкаетесь, господа? – обиделась она. – А впрочем, я уж не такая жадная, чтобы отнимать что-нибудь у других. Это, наконец, невежливо...

     Дальше произошло что-то невозможное. Самые жадные мухи поплатились первыми... Они сначала бродили, как пьяные, а потом и совсем свалились. Наутро Паша намела целую большую тарелку мертвых мух. Остались живыми только самые благоразумные, а в том числе и наша Муха.

     – Не хотим бумажек! – пищали все. – Не хотим...

     Но на следующий день повторилось то же самое.

     Из благоразумных мух остались целыми только самые благоразумные. Но Паша находила, что слишком много и таких, самых благоразумных.

     – Житья от них нет... – жаловалась она.

     Тогда господин, которого звали папой, принес три стеклянных, очень красивых колпака, налил в них пива и поставил на тарелочки... Тут попались и самые благоразумные мухи. Оказалось, что эти колпаки просто мухоловки. Мухи летели на запах пива, попадали в колпак и там погибали, потому что не умели найти выхода.

     – Вот теперь отлично! – одобряла Паша; она оказалась совершенно бессердечной женщиной и радовалась чужой беде.

     Что же тут отличного, посудите сами? Если бы у людей были такие же крылья, как у мух, и если бы поставить мухоловки величиной с дом, то они попадались бы точно так же... Наша Муха, наученная горьким опытом даже самых благоразумных мух, перестала совсем верить людям. Они только кажутся добрыми, эти люди, а в сущности только тем и занимаются, что всю жизнь обманывают доверчивых, бедных мух. О, это самое хитрое и злое животное, если говорить правду!..

     Мух сильно поубавилось от всех этих неприятностей, а тут новая беда. Оказалось, что лето прошло, начались дожди, подул холодный ветер, и вообще наступила неприятная погода.

     – Неужели лето прошло? – удивлялись оставшиеся в живых мухи. – Позвольте, когда же оно успело пройти? Это, наконец, несправедливо... Не успели оглянуться, а тут осень.

     Это было похуже отравленных бумажек и стеклянных мухоловок. От наступавшей скверной погоды можно было искать защиты только у своего злейшего врага, то есть господина человека. Увы! Теперь уже окна не отворялись по целым дням, а только изредка – форточки. Даже само солнце – и то светило точно для того только, чтобы обманывать доверчивых комнатных мух. Как вам понравится, например, такая картина? Утро. Солнце так весело заглядывает во все окна, точно приглашает всех мух в сад. Можно подумать, что возвращается опять лето... И что же, – доверчивые мухи вылетают в форточку, но солнце только светит, а не греет. Они летят назад, – форточка закрыта. Много мух погибло таким образом в холодные осенние ночи только благодаря своей доверчивости.

     – Нет, я не верю, – говорила наша Муха. – Ничему не верю... Если уж солнце обманывает, то кому же и чему можно верить?

     Понятно, что с наступлением осени все мухи испытывали самое дурное настроение духа. Характер сразу испортился почти у всех. О прежних радостях не было и помину. Все сделались такими хмурыми, вялыми и недовольными. Некоторые дошли до того, что начали даже кусаться, чего раньше не было.

     У нашей Мухи до того испортился характер, что она совершенно не узнавала самой себя. Раньше, например, она жалела других мух, когда те погибали, а сейчас думала только о себе. Ей было даже стыдно сказать вслух, что она думала:

     «Ну, и пусть погибают, – мне больше останется».

     Во-первых, настоящих теплых уголков, в которых может прожить зиму настоящая, порядочная муха, совсем не так много, а во-вторых, просто надоели другие мухи, которые везде лезли, выхватывали из-под носа самые лучшие куски и вообще вели себя довольно бесцеремонно. Пора и отдохнуть.

     Эти другие мухи точно понимали эти злые мысли и умирали сотнями. Даже не умирали, а точно засыпали. С каждым днем их делалось всё меньше и меньше, так что совершенно было не нужно ни отравленных бумажек, ни стеклянных мухоловок. Но нашей Мухе и этого было мало: ей хотелось остаться совершенно одной. Подумайте, какая прелесть, – пять комнат, и всего одна муха!..

    
    
     
      III 

     

     Наступил и такой счастливый день. Рано утром наша Муха проснулась довольно поздно. Она давно уже испытывала какую-то непонятную усталость и предпочитала сидеть неподвижно в своем уголке, под печкой. А тут она почувствовала, что случилось что-то необыкновенное. Стоило подлететь к окну, как всё разъяснилось сразу. Выпал первый снег... Земля была покрыта ярко белевшей пеленой.

     – А, так вот какая бывает зима! – сообразила она сразу. – Она совсем белая, как кусок хорошего сахара...

     Потом Муха заметила, что все другие мухи исчезли окончательно. Бедняжки не перенесли первого холода и заснули, кому где случилось. Муха в другое время пожалела бы их, а теперь подумала:

     «Вот и отлично... Теперь я совсем одна!.. Никто не будет есть моего варенья, моего сахара, моих крошечек... Ах, как хорошо!..»

     Она облетела все комнаты и еще раз убедилась, что она совершенно одна. Теперь можно было делать решительно всё, что захочется. А как хорошо, что в комнатах так тепло! Зима – там, на улице, а в комнатах и тепло, и светло, и уютно, особенно когда вечером зажигали лампы и свечи. С первой лампой, впрочем, вышла маленькая неприятность – Муха налетела было опять прямо на огонь и чуть не сгорела.

     – Это, вероятно, зимняя ловушка для мух, – сообразила она, потирая обожженные лапки. – Нет, меня не проведете... О, я отлично всё понимаю!.. Вы хотите сжечь последнюю муху? А я этого совсем не желаю... Тоже вот и плита в кухне, – разве я не понимаю, что это тоже ловушка для мух!..

     Последняя Муха была счастлива всего несколько дней, а потом вдруг ей сделалось скучно, так скучно, так скучно, что, кажется, и не рассказать. Конечно, ей было тепло, она была сыта, а потом, потом она стала скучать. Полетает, полетает, отдохнет, поест, опять полетает, – и опять ей делается скучнее прежнего.

     – Ах, как мне скучно!.. – пищала она самым жалобным, тоненьким голосом, летая из комнаты в комнату. – Хоть бы одна была мушка еще, самая скверная, а все-таки мушка...

     Как ни жаловалась последняя Муха на свое одиночество, – ее решительно никто не хотел понимать. Конечно, это ее злило еще больше, и она приставала к людям как сумасшедшая. Кому на нос сядет, кому на ухо, а то примется летать перед глазами взад и вперед. Одним словом, настоящая сумасшедшая.

     – Господи, как же вы не хотите понять, что я совершенно одна и что мне очень скучно? – пищала она каждому. – Вы даже и летать не умеете, а поэтому не знаете, что такое скука. Хоть бы кто-нибудь поиграл со мной... Да нет, куда вам! Что может быть неповоротливее и неуклюжее человека? Самая безобразная тварь, какую я когда-нибудь встречала...

     Последняя Муха надоела и собаке и кошке – решительно всем. Больше всего ее огорчило, когда тетя Оля сказала:

     – Ах, последняя муха... Пожалуйста, не трогайте ее. Пусть живет всю зиму.

     – Что же это такое? Это уж прямое оскорбление. Ее, кажется, и за муху перестали считать. «Пусть поживет», – скажите, какое сделали одолжение! А если мне скучно! А если я, может быть, и жить совсем не хочу? Вот не хочу, – и всё тут.

     Последняя Муха до того рассердилась на всех, что даже самой сделалось страшно. Летает, жужжит, пищит... Сидевший в углу Паук, наконец, сжалился над ней и сказал:

     – Милая Муха, идите ко мне... Какая красивая у меня паутина!

     – Покорно благодарю... Вот еще нашелся приятель! Знаю я, что такое твоя красивая паутина. Наверно, ты когда-нибудь был человеком, а теперь только притворяешься пауком.

     – Как знаете, я вам же добра желаю.

     – Ах, какой противный! Это называется – желать добра: съесть последнюю Муху!..

     Они сильно повздорили, и все-таки было скучно, так скучно, так скучно, что и не расскажешь. Муха озлобилась решительно на всех, устала и громко заявила:

     – Если так, если вы не хотите понять, как мне скучно, так я буду сидеть в углу целую зиму... Вот вам!.. Да, буду сидеть и не выйду ни за что...

     Она даже всплакнула с горя, припоминая минувшее летнее веселье. Сколько было веселых мух; а она еще желала остаться совершенно одной. Это была роковая ошибка... Зима тянулась без конца, и последняя Муха начала думать, что лета больше уже не будет совсем. Ей хотелось умереть, и она плакала потихоньку. Это, наверно, люди придумали зиму, потому что они придумывают решительно всё, что вредно мухам. А может быть, это тётя Оля спрятала куда-нибудь лето, как прячет сахар и варенье?..

     Последняя Муха готова была совсем умереть с отчаяния, как случилось нечто совершенно особенное. Она, по обыкновению, сидела в своем уголке и сердилась, как вдруг слышит: ж-ж-жж!.. Сначала она не поверила собственным ушам, а подумала, что ее кто-нибудь обманывает. А потом... Боже, что это было!.. Мимо нее пролетела настоящая живая мушка, еще совсем молоденькая. Она только что успела родиться и радовалась.

     – Весна начинается... весна! – жужжала она.

     Как они обрадовались друг другу! Обнимались, целовались и даже облизывали одна другую хоботками. Старая Муха несколько дней рассказывала, как скверно провела всю зиму и как ей было скучно одной. Молоденькая Мушка только смеялась тоненьким голоском и никак не могла понять, как это было скучно.

     – Весна, весна!.. – повторяла она.

     Когда тетя Оля велела выставить все зимние рамы и Аленушка выглянула в первое открытое окно, последняя Муха сразу все поняла.

     – Теперь я знаю всё, – жужжала она, вылетая в окно, – лето делаем мы, мухи...

    
   
   
    

     Сказочка про Воронушку – черную головушку и желтую канарейку 

    

    Сидит Ворона на березе и хлопает носом по сучку: хлоп-хлоп. Вычистила нос, оглянулась кругом да как каркнет:

    – Карр... карр!..

    Дремавший на заборе кот Васька чуть не свалился со страху и начал ворчать:

    – Эк тебя взяло, черная голова. Даст же бог такое горлышко!.. Чему обрадовалась-то?

    – Отстань... Некогда мне, разве не видишь? Ах, как некогда... Карр-карр-карр!.. И все-то дела да дела.

    – Умаялась, бедная, – засмеялся Васька.

    – Молчи, лежебока... Ты вот все бока пролежал, только и знаешь, что на солнышке греться, а я-то с утра покоя не знаю: на десяти крышах посидела, полгорода облетела, все уголки и закоулки осмотрела. А еще вот надо и на колокольню слетать, на рынке побывать, в огородах покопать... Да что я с тобой даром время теряю – некогда мне. Ах, как некогда!

    Хлопнула Ворона в последний раз носом по сучку, встрепенулась и только что хотела вспорхнуть, как услышала страшный крик. Неслась стая воробьев, а впереди летела какая-то маленькая желтенькая птичка.

    – Братцы, держите ее... ой, держите! – пищали воробьи.

    – Что такое? Куда? – крикнула Ворона, бросаясь за воробьями.

    Взмахнула Ворона крыльями раз десяток и догнала воробьиную стаю. Желтенькая птичка выбилась из последних сил и бросилась в маленький садик, где росли кусты сирени, смородины и черемухи. Она хотела спрятаться от гнавшихся за ней воробьев. Забилась желтенькая птичка под куст, а Ворона – тут как тут.

    – Ты кто такая будешь – каркнула она.

    Воробьи так и обсыпали куст, точно кто бросил горсть гороху.

    Они озлились на желтенькую птичку и хотели ее заклевать.

    – За что вы ее обижаете? – спрашивала Ворона.

    – А зачем она желтая... – запищали разом все воробьи.

    Ворона посмотрела на желтенькую птичку: действительно, вся желтая, – мотнула головой и проговорила:

    – Ах вы, озорники... Ведь это совсем не птица!.. Разве такие птицы бывают?.. А впрочем, убирайтесь-ка... Мне надо поговорить с этим чудом. Она только притворяется птицей...

    Воробьи запищали, затрещали, озлились еще больше, а делать нечего, – надо убираться. Разговоры с Вороной коротки: так хватит носищем, что и дух вон.

    Разогнав воробьев, Ворона начала допытывать желтенькую птичку, которая тяжело дышала и так жалобно смотрела своими черными глазками.

    – Кто ты такая будешь? – спрашивала Ворона.

    – Я – Канарейка...

    – Смотри, не обманывай, а то плохо будет. Кабы не я, так воробьи заклевали бы тебя...

    – Право, я – Канарейка...

    – Откуда ты взялась?

    – А я жила в клетке... в клетке и родилась, и выросла, и жила. Мне всё хотелось полетать, как другие птицы. Клетка стояла на окне, и я всё смотрела на других птичек... Так им весело было, а в клетке так тесно. Ну, девочка Аленушка принесла чашечку с водой, отворила дверку, а я и вырвалась. Летала, летала по комнате, а потом в форточку и вылетела.

    – Что же ты делала в клетке?

    – Я хорошо пою...

    – Ну-ка, спой.

    Канарейка спела. Ворона наклонила голову набок и удивилась.

    – Ты это называешь пением? Ха-ха... Глупые же были твои хозяева, если кормили за такое пение. Если б уж кого кормить, так настоящую птицу, как, например, меня... Давеча каркнула, – так плут Васька чуть с забора не свалился. Вот это пение!..

    – Я знаю Ваську... Самый страшный зверь. Он сколько раз подбирался к нашей клетке. Глаза зеленые, так и горят, выпустит когти...

    – Ну, кому страшен, а кому и нет... Плут он большой, – это верно, а страшного ничего нет. Ну, да об этом поговорим потом... А мне все-таки не верится, что ты настоящая птица...

    – Право, тетенька, я – птица, совсем птица. Все канарейки – птицы...

    – Хорошо, хорошо, увидим... А вот как ты жить будешь?

    – Мне не много нужно: несколько зернышек, сахару кусочек, сухарик, – вот и сыта.

    – Ишь какая барыня... Ну, без сахару еще обойдешься, а зернышек как-нибудь добудешь. Вообще ты мне нравишься. Хочешь жить вместе? У меня на березе отличное гнездо...

    – Благодарю. Только вот воробьи...

    – Будешь со мной жить, так никто не посмеет пальцем тронуть. Не то что воробьи, а и плут Васька знает хорошо мой характер. Я не люблю шутить...

    Канарейка сразу ободрилась и полетела вместе с Вороной. Что же, гнездо отличное, если бы еще сухарик да сахару кусочек...

    Стали Ворона с Канарейкой жить да поживать в одном гнезде. Ворона хоть и любила иногда поворчать, но была птица незлая. Главным недостатком в ее характере было то, что она всем завидовала, а себя считала обиженной.

    – Ну, чем лучше меня глупые куры? А их кормят, за ними ухаживают, их берегут, – жаловалась она Канарейке. – Тоже вот взять голубей... Какой от них толк, а нет-нет и бросят им горсточку овса. Тоже глупая птица... А чуть я подлечу – меня сейчас все и начинают гнать в три шеи. Разве это справедливо? Да еще бранят вдогонку: «Эх ты, ворона!» А ты заметила, что я получше других буду, да и покрасивее?.. Положим, про себя этого не приходится говорить, а заставляют сами. Не правда ли?

    Канарейка соглашалась со всем.

    – Да, ты большая птица...

    – Вот то-то и есть. Держат же попугаев в клетках, ухаживают за ними, а чем попугай лучше меня?.. Так, самая глупая птица. Только и знает, что орать да бормотать, а никто понять не может, о чем бормочет. Не правда ли?

    – Да, у нас тоже был попугай и страшно всем надоедал.

    – Да мало ли других таких птиц наберется, которые и живут неизвестно зачем!.. Скворцы, например, прилетят, как сумасшедшие, неизвестно откуда, проживут лето и опять улетят. Ласточки тоже, синицы, соловьи, – мало ли такой дряни наберется. Ни одной вообще серьезной, настоящей птицы... Чуть холодком пахнёт, – все и давай удирать куда глаза глядят.

    В сущности, Ворона и Канарейка не понимали друг друга. Канарейка не понимала этой жизни на воле, а Ворона не понимала жизни в неволе.

    – Неужели вам, тетенька, никто зернышка никогда не бросил? – удивлялась Канарейка. – Ну, одного зернышка?

    – Какая ты глупая... Какие тут зернышки? Только и смотри, как бы палкой кто не убил или камнем. Люди очень злы...

    С последним Канарейка никак не могла согласиться, потому что ее люди кормили. Может быть, это Вороне так кажется... Впрочем, Канарейке скоро пришлось самой убедиться в людской злости. Раз она сидела на заборе, как вдруг над самой головой просвистел тяжелый камень. Шли по улице школьники, увидели на заборе Ворону, – как же не запустить в нее камнем?

    – Ну что, теперь видела? – спрашивала Ворона, забравшись на крышу. – Вот все они такие, то есть люди.

    – Может быть, вы чем-нибудь досадили им, тетенька?

    – Решительно ничем... Просто так злятся. Они меня все ненавидят...

    Канарейке сделалось жаль бедную Ворону, которую никто, никто не любил. Ведь так и жить нельзя...

    Врагов вообще было достаточно. Например, кот Васька... Какими маслеными глазами он поглядывал на всех птичек, притворялся спящим, и Канарейка видела собственными глазами, как он схватил маленького, неопытного воробышка, – только косточки захрустели и перышки полетели... Ух, страшно!

    Потом ястреба – тоже хороши: плавает в воздухе, а потом камнем и падает на какую-нибудь неосторожную птичку. Канарейка тоже видела, как ястреб тащил цыпленка. Впрочем, Ворона не боялась ни кошек, ни ястребов и даже сама была не прочь полакомиться маленькой птичкой. Сначала Канарейка этому не верила, пока не убедилась собственными глазами. Раз она увидела, как воробьи целой стаей гнались за Вороной. Летят, пищат, трещат... Канарейка страшно испугалась и спряталась в гнезде.

    – Отдай, отдай! – неистово пищали воробьи, летая над вороньим гнездом. – Что же это такое? Это разбой!..

    Ворона шмыгнула в свое гнездо, и Канарейка с ужасом увидела, что она принесла в когтях мертвого, окровавленного воробышка.

    – Тетенька, что вы делаете?

    – Молчи... – прошипела Ворона.

    У ней глаза были страшные – так и светятся... Канарейка закрыла глаза от страха, чтобы не видать, как ворона будет рвать несчастного воробышка.

    «Ведь так она и меня когда-нибудь съест», – думала Канарейка.

    Но Ворона, закусив, делалась каждый раз добрее. Вычистит нос, усядется поудобнее куда-нибудь на сук и сладко дремлет. Вообще, как заметила Канарейка, тетенька была страшно прожорлива и не брезгала ничем. То корочку хлеба тащит, то кусочек гнилого мяса, то какие-то объедки, которые разыскивала в помойных ямах. Последнее было любимым занятием Вороны, и Канарейка никак не могла понять, что за удовольствие копаться в помойной яме. Впрочем, и обвинять Ворону было трудно: она съедала каждый день столько, сколько не съели бы двадцать канареек. И вся забота у Вороны была только о еде... Усядется куда-нибудь на крышу и высматривает.

    Когда Вороне было лень самой отыскивать пищу, она пускалась на хитрости. Увидит, что воробьи что-нибудь теребят, сейчас и бросится. Будто летит мимо, мимо, а сама орет во все горло:

    – Ах, некогда мне... совсем некогда!..

    Подлетит, сцапает добычу и была такова.

    – Ведь это нехорошо, тетенька, отнимать у других, – заметила однажды возмущенная Канарейка. – И другие тоже хотят...

    – Ну, другие сами о себе позаботятся. Это ведь вас, неженок, по клеткам всем кормят, а мы всё сами должны добывать себе. Да и так, много ли тебе или воробью нужно?.. Поклевала зернышек, и сыта на целый день.

    Лето промелькнуло незаметно. Солнце сделалось точно холоднее, а день короче. Начались дожди, подул холодный ветер. Канарейка почувствовала себя самой несчастной птицей, особенно когда шел дождь. А Ворона точно ничего не замечает.

    – Что же из того, что идет дождь? – удивлялась она. – Идет-идет и перестанет.

    – Да ведь холодно, тетенька! Ах, как холодно!..

    Особенно скверно бывало по ночам. Мокрая Канарейка вся дрожала. А Ворона еще сердится.

    – Вот неженка!.. То ли еще будет, когда ударит холод и пойдет снег.

    Вороне делалось даже обидно. Какая же это птица, если и дождя, и ветра, и холода боится? Ведь так и жить нельзя на белом свете. Она опять стала сомневаться, что уж птица ли эта Канарейка. Наверно, только притворяется птицей...

    – Право, я самая настоящая птица, тетенька! – уверяла Канарейка со слезами на глазах. – Только мне бывает холодно...

    – То-то, смотри! А мне всё кажется, что ты только притворяешься птицей...

    – Нет, право, не притворяюсь.

    Иногда Канарейка крепко задумывалась о своей судьбе. Пожалуй, лучше было бы оставаться в клетке... Там и тепло и сытно. Она даже несколько раз подлетала к тому окну, на котором стояла родная клетка. Там уже сидели две новые канарейки и завидовали ей.

    – Ах, как холодно... – жалобно пищала зябнувшая Канарейка. – Пустите меня домой.

    Раз утром, когда Канарейка выглянула из вороньего гнезда, – ее поразила унылая картина: земля за ночь покрылась первым снегом, точно саваном. Всё было кругом белое... А главное – снег покрыл все те зернышки, которыми питалась Канарейка. Оставалась рябина, но она не могла есть эту кислую ягоду. Ворона – та сидит, клюет рябину да похваливает:

    – Ах, хороша ягода!..

    Поголодав дня два, Канарейка пришла в отчаяние. Что же дальше-то будет!.. Этак можно и с голоду помереть...

    Сидит Канарейка и горюет. А тут видит, – прибежали в сад те самые школьники, которые бросали в Ворону камнем, разостлали на землю сетку, посыпали вкусного льняного семени и убежали.

    – Да они совсем не злые, эти мальчики, – обрадовалась Канарейка, поглядывая на раскинутую сеть. – Тетенька, мальчики мне корму принесли.

    – Хорош корм, нечего сказать! – заворчала Ворона. – Ты и не думай туда совать нос... Слышишь? Как только начнешь клевать зернышки, так и попадешь в сетку.

    – А потом что будет?

    – А потом опять в клетку посадят...

    Взяло раздумье Канарейку: и поесть хочется, и в клетку не хочется. Конечно, и холодно и голодно, а все-таки на воле жить куда лучше, особенно когда не идет дождь.

    Несколько дней крепилась Канарейка, но – голод не тетка, – соблазнилась она приманкой и попалась в сетку.

    – Батюшки, караул!.. – жалобно пищала она. – Никогда больше не буду... Лучше с голоду умереть, чем опять попасть в клетку.

    Канарейке теперь казалось, что нет ничего лучше на свете, как воронье гнездо. Ну да, конечно, бывало и холодно и голодно, а все-таки – полная воля. Куда захотела, туда и полетела... Она даже заплакала. Вот придут мальчики и посадят ее опять в клетку. На ее счастье, летела мимо Ворона и увидела, что дело плохо.

    – Ах ты, глупая!.. – ворчала она. – Ведь я тебе говорила, что не трогай приманки.

    – Тетенька, не буду больше...

    Ворона прилетела вовремя. Мальчишки уже бежали, чтобы захватить добычу, но Ворона успела разорвать тонкую сетку, и Канарейка очутилась опять на свободе. Мальчишки долго гонялись за проклятой Вороной, бросали в нее палками и камнями и бранили.

    – Ах, как хорошо! – радовалась Канарейка, очутившись опять в своем гнезде.

    – То-то хорошо. Смотри у меня... – ворчала Ворона.

    Зажила опять Канарейка в вороньем гнезде и больше не жаловалась ни на холод, ни на голод. Раз Ворона улетела на добычу, заночевала в поле, а вернулась домой, – лежит Канарейка в гнезде ножками вверх. Сделала Ворона голову набок, посмотрела и сказала:

    – Ну, ведь говорила я, что это не птица!..

   
   
    

     Умнее всех 
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     Индюк проснулся, по обыкновению, раньше других, когда еще было темно, разбудил жену и проговорил:

     – Ведь я умнее всех? Да?

     Индюшка спросонья долго кашляла и потом уже ответила:

     – Ах, какой умный... Кхе-кхе!.. Кто же этого не знает? Кхе...

     – Нет, ты говори прямо: умнее всех? Просто умных птиц достаточно, а умнее всех – одна, это я.

     – Умнее всех... кхе! Всех умнее... Кхе-кхе-кхе!..

     – То-то.

     Индюк даже немного рассердился и прибавил таким тоном, чтобы слышали другие птицы:

     – Знаешь, мне кажется, что меня мало уважают. Да, совсем мало.

     – Нет, это тебе так кажется... Кхе-кхе! – успокаивала его Индюшка, начиная поправлять сбившиеся за ночь перышки. – Да, просто кажется... Птицы умнее тебя и не придумать. Кхе-кхе-кхе!

     – А Гусак? О, я всё понимаю... Положим, он прямо ничего не говорит, а больше всё молчит. Но я чувствую, что он молча меня не уважает...

     – А ты не обращай на него внимания. Не стоит... кхе! Ведь ты заметил, что Гусак глуповат?

     – Кто же этого не видит? У него на лице написано: глупый гусак, и больше ничего. Да... Но Гусак еще ничего, – разве можно сердиться на глупую птицу? А вот Петух, просто самый петух... Что он кричал про меня третьего дня? И еще как кричал, – все соседи слышали. Он, кажется, назвал меня даже очень глупым... Что-то в этом роде вообще.

     – Ах, какой ты странный, – удивлялась Индюшка. – Разве ты не знаешь, отчего он вообще кричит?

     – Ну, отчего?

     – Кхе-кхе-кхе... Очень просто, и всем известно. Ты – петух, и он – петух, только он совсем-совсем простой петух, самый обыкновенный петух, а ты – настоящий индейский, заморский петух, – вот он и кричит от зависти. Каждой птице хочется быть индейским петухом... Кхе-кхе-кхе!..

     – Ну, это трудненько, матушка... Ха-ха! Ишь чего захотели. Какой-нибудь простой петушишка – и вдруг хочет сделаться индейским, – нет, брат, шалишь!.. Никогда ему не бывать индейским.

     Индюшка была такая скромная и добрая птица и постоянно огорчалась, что Индюк вечно с кем-нибудь ссорился. Вот и сегодня, – не успел проснуться, а уж придумывает, с кем бы затеять ссору или даже драку. Вообще самая беспокойная птица, хотя и не злая. Индюшке делалось немного обидно, когда другие птицы начинали подсмеиваться над Индюком и называли его болтуном, пустомелей и ломакой. Положим, отчасти они были и правы, но найдите птицу без недостатков? Вот то-то и есть! Таких птиц не бывает, и даже как-то приятнее, когда отыщешь в другой птице хотя самый маленький недостаток. Проснувшиеся птицы высыпали из курятника на двор, и сразу поднялся отчаянный гвалт. Особенно шумели куры. Они бегали по двору, лезли к кухонному окну и неистово кричали:

     – Ах-куда! Ах-куда-куда-куда... Мы есть хотим! Кухарка Матрена, должно быть, умерла и хочет уморить нас с голоду...

     – Господа, имейте терпение, – заметил стоявший на одной ноге Гусак. – Смотрите на меня: я ведь тоже есть хочу, а не кричу, как вы. Если бы я заорал во всю глотку... вот так... Го-го!.. Или так: И-го-го-го!!

     Гусак так отчаянно загоготал, что кухарка Матрена сразу проснулась.

     – Хорошо ему говорить о терпении, – ворчала одна Утка, – вон какое горло, точно труба. А потом, если бы у меня были такая длинная шея и такой крепкий клюв, то и я тоже проповедовала бы терпение. Сама бы наелась скорее всех, а другим советовала бы терпеть... Знаем мы это гусиное терпение...

     Утку поддержал Петух и крикнул:

     – Да, хорошо Гусаку говорить о терпении... А кто у меня вчера два лучших пера вытащил из хвоста? Это даже неблагородно, – хватать прямо за хвост. Положим, мы немного поссорились и я хотел Гусаку проклевать голову – не отпираюсь, было такое намерение, – но виноват я, а не мой хвост. Так я говорю, господа?

     Голодные птицы, как голодные люди, делались несправедливыми именно потому, что были голодны.
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     Индюк из гордости никогда не бросался вместе с другими на корм, а терпеливо ждал, когда Матрена отгонит другую жадную птицу и позовет его. Так было и сейчас. Индюк гулял в стороне, около забора, и делал вид, что ищет что-то среди разного сора.

     – Кхе-кхе... ах, как мне хочется кушать! – жаловалась Индюшка, вышагивая за мужем. – Вот уж Матрена бросила овса..: да... И, кажется, остатки вчерашней каши... кхе-кхе! Ах, как я люблю кашу!.. Я, кажется, всегда бы ела одну кашу, целую жизнь. Я даже иногда вижу ее ночью во сне...

     Индюшка любила пожаловаться, когда была голодна, и требовала, чтобы Индюк непременно ее жалел. Среди других птиц она походила на старушку: вечно горбилась, кашляла, ходила какой-то разбитой походкой, точно ноги приделаны были к ней только вчера.

     – Да, хорошо и каши поесть, – соглашался с ней Индюк. – Но умная птица никогда не бросается на пищу. Так я говорю? Если меня хозяин не будет кормить, – я умру с голода... так? А где же он найдет другого такого индюка?

     – Другого такого нигде нет...

     – Вот то-то... А каша, в сущности, пустяки. Да... Дело не в каше, а в Матрене. Так я говорю? Была бы Матрена, а каша будет. Всё на свете зависит от одной Матрены – и овес, и каша, и крупа, и корочки хлеба.

     Несмотря на все эти рассуждения, Индюк начинал испытывать муки голода. Потом ему сделалось совсем грустно, когда все другие птицы наелись, а Матрена не выходила, чтобы позвать его. А если она позабыла о нем? Ведь это и совсем скверная штука...

     Но тут случилось нечто такое, что заставило Индюка позабыть даже о собственном голоде. Началось с того, что одна молоденькая курочка, гулявшая около сарая, вдруг крикнула:

     – Ах-куда!..

     Все другие курицы сейчас же подхватили и заорали благим матом: «Ах-куда! куда-куда...» А всех сильнее, конечно, заорал Петух:

     – Караул!.. Кто там?

     Сбежавшиеся на крик птицы увидели совсем необыкновенную штуку. У самого сарая в ямке лежало что-то серое, круглое, покрытое сплошь острыми иглами.

     – Да это простой камень, – заметил кто-то.

     – Он шевелился, – объяснила Курочка. – Я тоже думала, что камень, подошла, а он как пошевелится... Право! Мне показалось, что у него есть глаза, а у камней глаз не бывает.

     – Мало ли что может показаться со страха глупой курице, – заметил Индюк. – Может быть, это... это...

     – Да это гриб! – крикнул Гусак. – Я видал точно такие грибы, только без игл.

     Все громко рассмеялись над Гусаком.

     – Скорее это походит на шапку, – попробовал кто-то догадаться и тоже был осмеян.

     – Разве у шапки бывают глаза, господа?

     – Тут нечего разговаривать попусту, а нужно действовать, – решил за всех Петух. – Эй ты, штука в иголках, сказывайся, что за зверь? Я ведь шутить не люблю... слышишь?

     Так как ответа не было, то Петух счел себя оскорбленным и бросился на неизвестного обидчика. Он попробовал клюнуть раза два и сконфуженно отошел в сторону.

     – Это... это громадная репейная шишка, и больше ничего, – объяснил он. – Вкусного ничего нет... Не желает ли кто-нибудь попробовать?

     Все болтали кому что приходило в голову. Догадкам и предположениям не было конца. Молчал один Индюк. Что же, пусть болтают другие, а он послушает чужие глупости. Птицы долго галдели, кричали и спорили, пока кто-то не крикнул:

     – Господа, что же это мы напрасно ломаем себе голову, когда у нас есть Индюк? Он всё знает...

     – Конечно, знаю, – отозвался Индюк, распуская хвост и надувая свою красную кишку на носу.

     – А если знаешь, так скажи нам.

     – А если я не хочу? Так, просто не хочу.

     Все принялись упрашивать Индюка.

     – Ведь ты у нас самая умная птица, Индюк! Ну, скажи, голубчик... Чего тебе стоит сказать?

     Индюк долго ломался и, наконец, проговорил:

     – Ну хорошо, я, пожалуй, скажу... да, скажу. Только сначала вы скажите мне, за кого вы меня считаете?

     – Кто же не знает, что ты самая умная птица!.. – ответили все хором. – Так и говорят: умен, как индюк.

     – Значит, вы меня уважаете?

     – Уважаем! Все уважаем!..

     Индюк еще немного поломался, потом весь распушился, надул кишку, обошел мудреного зверя три раза кругом и проговорил:

     – Это... да... Хотите знать, что это?

     – Хотим!.. Пожалуйста, не томи, а скажи скорее.

     – Это – кто-то куда-то ползет...

     Все только хотели рассмеяться, как послышалось хихиканье, и тоненький голосок сказал:

     – Вот так самая умная птица!.. хи-хи...

     Из-под игл показалась черненькая мордочка с двумя черными глазками, понюхала воздух и проговорила:

     – Здравствуйте, господа... Да как же вы это Ежа-то не узнали, Ежа серячка-мужичка?.. Ах, какой у вас смешной Индюк, извините меня, какой он... Как это вежливее сказать? Ну, глупый Индюк...
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     Всем сделалось даже страшно после такого оскорбления, какое нанес Еж Индюку. Конечно, Индюк сказал глупость, это верно, но и из этого еще не следует, что Еж имеет право его оскорблять. Наконец, это просто невежливо: прийти в чужой дом и оскорбить хозяина. Как хотите, а Индюк все-таки важная, представительная птица и уж не чета какому-нибудь несчастному Ежу.

     Все как-то разом перешли на сторону Индюка, и поднялся страшный гвалт.

     – Вероятно, Еж и нас всех тоже считает глупыми! – кричал Петух, хлопая крыльями.

     – Он нас всех оскорбил!..

     – Если кто глуп, так это он, то есть Еж, – заявлял Гусак, вытягивая шею. – Я это сразу заметил... да!..

     – Разве грибы могут быть глупыми? – отвечал Еж.

     – Господа, что мы с ним напрасно разговариваем! – кричал Петух. – Всё равно он ничего не поймет... Мне кажется, мы только напрасно теряем время. Да... Если, например, вы, Гусак, ухватите его за щетину вашим крепким клювом с одной стороны, а мы с Индюком уцепимся за его щетину с другой, – сейчас будет видно, кто умнее. Ведь ума не скроешь под глупой щетиной...

     – Что же, я согласен... – заявил Гусак. – Еще будет лучше, если я вцеплюсь в его щетину сзади, а вы, Петух, будете его клевать прямо в морду... Так, господа? Кто умнее, сейчас и будет видно.

     Индюк всё время молчал. Сначала его ошеломила дерзость Ежа, и он не нашелся, что ему ответить. Потом Индюк рассердился, так рассердился, что даже самому сделалось немного страшно. Ему хотелось броситься на грубияна и растерзать его на мелкие части, чтобы все это видели и еще раз убедились, какая серьезная и строгая птица Индюк. Он даже сделал несколько шагов к Ежу, страшно надулся и только хотел броситься, как все начали кричать и бранить Ежа. Индюк остановился и терпеливо начал ждать, чем всё кончится.

     Когда Петух предложил тащить Ежа за щетину в разные стороны, Индюк остановил его усердие:

     – Позвольте, господа... Может быть, мы устроим всё это дело миром... Да. Мне кажется, что тут есть маленькое недоразумение. Предоставьте, господа, мне всё дело...

     – Хорошо, мы подождем, – неохотно согласился Петух, желавший подраться с Ежом поскорее. – Только из этого всё равно ничего не выйдет...

     – А уж это мое дело, – спокойно ответил Индюк. – Да вот слушайте, как я буду разговаривать.

     Все столпились кругом Ежа и начали ждать. Индюк обошел его кругом, откашлялся и сказал:

     – Послушайте, господин Еж... Объяснимтесь серьезно. Я вообще не люблю домашних неприятностей.

     «Боже, как он умен, как умен!..» – думала Индюшка, слушая мужа в немом восторге.

     – Обратите внимание прежде всего на то, что вы в порядочном и благовоспитанном обществе, – продолжал Индюк. – Это что-нибудь значит... да... Многие считают за честь попасть к нам на двор, но – увы! – это редко кому удается.

     – Правда! Правда!.. – послышались голоса.

     – Но это так, между нами, а главное не в этом.

     Индюк остановился, помолчал для важности и потом уже продолжал:

     – Да, так главное... Неужели вы думали, что мы и понятия не имеем об ежах? Я не сомневаюсь, что Гусак, принявший вас за гриб, пошутил, и Петух – тоже, и другие... Не правда ли, господа?

     – Совершенно справедливо, Индюк! – крикнули все разом так громко, что Еж спрятал свою черную мордочку.

     «Ах, какой он умный!» – думала Индюшка, начинавшая догадываться, в чем дело.

     – Как видите, господин Еж, мы все любим пошутить, – продолжал Индюк. – Я уж не говорю о себе... да. Отчего и не пошутить? И, как мне кажется, вы, господин Еж, тоже обладаете веселым характером...

     – О, вы угадали, – признался Еж, опять выставляя мордочку. – У меня такой веселый характер, что я даже не могу спать по ночам... Многие этого не выносят, а мне скучно спать.

     – Ну, вот видите... Вы, вероятно, сойдетесь характером с нашим Петухом, который горланит по ночам как сумасшедший.

     Всем вдруг сделалось весело, точно каждому, для полноты жизни, только и недоставало Ежа. Индюк торжествовал, что так ловко выпутался из неловкого положения, когда Еж назвал его глупым и засмеялся прямо в лицо.

     – Кстати, господин Еж, признайтесь, – заговорил Индюк, подмигнув, – ведь вы, конечно, пошутили, когда назвали давеча меня... да... ну, неумной птицей?

     – Конечно, пошутил! – уверял Еж. – У меня уж такой характер веселый!..

     – Да, да, я в этом был уверен. Слышали, господа? – спрашивал Индюк всех.

     – Слышали... Кто же мог в этом сомневаться!

     Индюк наклонился к самому уху Ежа и шепнул ему по секрету:

     – Так и быть, я вам сообщу ужасную тайну... да... Только – условие: никому не рассказывать. Правда, мне немного совестно говорить о самом себе, но что поделаете, если я – самая умная птица! Меня это иногда даже немного стесняет, но шила в мешке не утаишь... Пожалуйста, только никому об этом ни слова!..

    
   
   
    

     Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке 

    

    
     
      I 

     

     Как хотите, а это было удивительно! А удивительнее всего было то, что это повторялось каждый день. Да, как поставят на плиту в кухне горшочек с молоком и глиняную кастрюльку с овсяной кашей, так и начнется. Сначала стоят как будто и ничего, а потом и начинается разговор:

     – Я – Молочко...

     – А я – овсяная Кашка...

     Сначала разговор идет тихонько, шепотом, а потом Кашка и Молочко начинают постепенно горячиться.

     – Я – Молочко!

     – А я – овсяная Кашка!

     Кашку прикрывали сверху глиняной крышкой, и она ворчала в своей кастрюле, как старушка. А когда начинала сердиться, то всплывал наверху пузырь, лопался и говорил:

     – А я все-таки овсяная Кашка... пум!

     Молочку это хвастовство казалось ужасно обидным. Скажите, пожалуйста, какая невидаль – какая-то овсяная каша! Молочко начинало горячиться, поднималось пеной и старалось вылезти из своего горшочка. Чуть кухарка не досмотрит, глядит – Молочко и полилось на горячую плиту.

     – Ах, уж это мне Молочко! – жаловалась каждый раз кухарка. – Чуть-чуть не досмотришь, – оно и убежит.

     – Что же мне делать, если у меня такой вспыльчивый характер! – оправдывалось Молочко. – Я и само не радо, когда сержусь. А тут еще Кашка постоянно хвастается: я – Кашка, я – Кашка, я – Кашка... Сидит у себя в кастрюльке и ворчит; ну, я и рассержусь.

     Дело иногда доходило до того, что и Кашка убегала из кастрюльки, несмотря на свою крышку, – так и поползет на плиту, а сама всё повторяет:

     – А я – Кашка! Кашка! Кашка... шшш!

     Правда, что это случалось не часто, но все-таки случалось, и кухарка в отчаянии повторяла который раз:

     – Уж эта мне Кашка!.. И что ей не сидится в кастрюльке, просто удивительно!..
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     Кухарка вообще довольно часто волновалась. Да и было достаточно разных причин для такого волнения... Например, чего стоил один кот Мурка! Заметьте, что это был очень красивый кот, и кухарка его очень любила. Каждое утро начиналось с того, что Мурка ходил по пятам за кухаркой и мяукал таким жалобным голосом, что, кажется, не выдержало бы каменное сердце.

     – Вот-то ненасытная утроба! – удивлялась кухарка, отгоняя кота. – Сколько вчера ты одной печенки съел?

     – Так ведь то было вчера! – удивлялся, в свою очередь, Мурка. – А сегодня я опять хочу есть... Мяу-у!..

     – Ловил бы мышей и ел, лентяй.

     – Да, хорошо это говорить, а попробовала бы сама поймать хоть одну мышь, – оправдывался Мурка. – Впрочем, кажется, я достаточно стараюсь... Например, на прошлой неделе кто поймал мышонка?

     А от кого у меня по всему носу царапина? Вот какую было крысу поймал, а она сама мне в нос вцепилась... Ведь это только легко говорить: лови мышей!

     Наевшись печенки, Мурка усаживался где-нибудь у печки, где было потеплее, закрывал глаза и сладко дремал.

     – Видишь, до чего наелся! – удивлялась кухарка. – И глаза зажмурил, лежебок... И всё подавай ему мяса!

     – Ведь я не монах, чтобы не есть мяса, – оправдывался Мурка, открывая всего один глаз. – Потом я и рыбки люблю покушать... Даже очень приятно съесть рыбку. Я до сих пор не могу сказать, что лучше: печенка или рыба. Из вежливости я ем то и другое... Если бы я был человеком, то непременно был бы рыбаком или разносчиком, который нам носит печенку. Я кормил бы до отвала всех котов на свете и сам бы был всегда сыт...

     Наевшись, Мурка любил заняться разными посторонними предметами, для собственного развлечения. Отчего, например, не посидеть часика два на окне, где висела клетка со скворцом? Очень приятно посмотреть, как прыгает глупая птица.

     – Я тебя знаю, старый плут! – кричит Скворец сверху. – Нечего смотреть на меня...

     – А если мне хочется познакомиться с тобой?

     – Знаю я, как.ты знакомишься.. Кто недавно съел настоящего, живого воробышка? У, противный!..

     – Нисколько не противный, – даже наоборот. Меня все любят... Иди ко мне, я сказочку расскажу.

     – Ах, плут... Нечего сказать, хороший сказочник! Я видел, как ты рассказывал свои сказочки жареному цыпленку, которого стащил в кухне. Хорош!

     – Как знаешь, а я для твоего же удовольствия говорю. Что касается жареного цыпленка, то я его действительно съел; но ведь он уже никуда всё равно не годился.
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     Между прочим, Мурка каждое утро садился у топившейся плиты и терпеливо слушал, как ссорятся Молочко и Кашка. Он никак не мог понять, в чем тут дело, и только моргал.

     – Я – Молочко.

     – Я – Кашка! Кашка-Кашка-кашшшш...

     – Нет, не понимаю! Решительно ничего не понимаю, – говорил Мурка. – Из-за чего сердятся? Например, если я буду повторять: я – кот, я – кот, кот, кот... Разве кому-нибудь будет обидно?.. Нет, не понимаю... Впрочем, должен сознаться, что я предпочитаю молочко, особенно когда оно не сердится.

     Как-то Молочко и Кашка особенно горячо ссорились; ссорились до того, что наполовину вылились на плиту, причем поднялся ужасный чад. Прибежала кухарка и только всплеснула руками.

     – Ну, что я теперь буду делать? – жаловалась она, отставляя с плиты Молочко и Кашку. – Нельзя отвернуться...

     Отставив Молочко и Кашку, кухарка ушла на рынок за провизией. Мурка этим сейчас же воспользовался. Он подсел к Молочку, подул на него и проговорил:

     – Пожалуйста, не сердитесь, Молочко...

     Молочко заметно начало успокаиваться. Мурка обошел его кругом, еще раз подул, расправил усы и проговорил совсем ласково:

     – Вот что, господа... Ссориться вообще нехорошо. Да. Выберите меня мировым судьей, и я сейчас же разберу ваше дело...

     Сидевший в щели черный Таракан даже поперхнулся от смеха: «Вот так мировой судья... Ха-ха! Ах, старый плут, что только и придумает!..» Но Молочко и Кашка были рады, что их ссору, наконец, разберут. Они сами даже не умели рассказать, в чем дело и из-за чего они спорили.

     – Хорошо, хорошо, я всё разберу, – говорил кот Мурка. – Я уж не покривлю душой... Ну, начнем с Молочка.

     Он обошел несколько раз горшочек с Молочком, попробовал его лапкой, подул на Молочко сверху и начал лакать.

     – Батюшки! Караул! – закричал Таракан. – Он всё молоко вылакает, а подумают на меня.

     Когда вернулась с рынка кухарка и хватилась молока, – горшочек был пуст. Кот Мурка спал у самой печки сладким сном как ни в чем не бывало.

     – Ах ты, негодный! – бранила его кухарка, хватая за ухо. – Кто выпил молоко, сказывай?

     Как ни было больно, но Мурка притворился, что ничего не понимает и не умеет говорить. Когда его выбросили за дверь, он встряхнулся, облизал помятую шерсть, расправил хвост и проговорил:

     – Если бы я был кухаркой, так все коты с утра до ночи только бы и делали, что пили молоко. Впрочем, я не сержусь на свою кухарку, потому что она этого не понимает...
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     Засыпает один глазок у Аленушки, засыпает другое ушко у Аленушки...

     – Папа, ты здесь?

     – Здесь, деточка...

     – Знаешь что, папа... Я хочу быть царицей...

     Заснула Аленушка и улыбается во сне.

     Ах, как много цветов! И все они тоже улыбаются. Обступили кругом Аленушкину кроватку, шепчутся и смеются тоненькими голосками. Алые цветочки, синие цветочки, желтые цветочки, голубые, розовые, красные, белые, – точно на землю упала радуга и рассыпалась живыми искрами, разноцветными огоньками и веселыми детскими глазками.

     – Аленушка хочет быть царицей! – весело звенели полевые Колокольчики, качаясь на тоненьких зеленых ножках.

     – Ах, какая она смешная! – шептали скромные Незабудки.

     – Господа, это дело нужно серьезно обсудить, – задорно вмешался желтый Одуванчик. – Я по крайней мере никак этого не ожидал...

     – Что такое значит – быть царицей? – спрашивал синий полевой Василек. – Я вырос в поле и не понимаю ваших городских порядков.

     – Очень просто... – вмешалась розовая Гвоздика. – Это так просто, что и объяснять не нужно. Царица – это... это... Вы все-таки ничего не понимаете? Ах, какие вы странные... Царица – это когда цветок розовый, как я. Другими словами: Аленушка хочет быть гвоздикой. Кажется, понятно?

     Все весело засмеялись. Молчали только одни Розы. Они считали себя обиженными. Кто же не знает, что царица всех цветов – одна Роза, нежная, благоухающая, чудная? И вдруг какая-то Гвоздика называет себя царицей... Это ни на что не похоже. Наконец, одна Роза рассердилась, сделалась совсем пунцовой и проговорила:

     – Нет, извините, Аленушка хочет быть розой... да! Роза потому царица, что все ее любят.

     – Вот это мило! – рассердился Одуванчик. – А за кого же в таком случае вы меня принимаете?

     – Одуванчик, не сердитесь, пожалуйста, – уговаривали его лесные Колокольчики. – Это портит характер, и притом некрасиво. Вот мы молчим о том, что Аленушка хочет быть лесным колокольчиком, потому что это ясно само собой.

    
    
     
      II 

     

     Цветов было много, и они так смешно спорили. Полевые цветочки были такие скромные – как ландыши, фиалки, незабудки, колокольчики, васильки, полевая гвоздика; а цветы, выращенные в оранжереях, немного важничали – розы, тюльпаны, лилии, нарциссы, левкои, точно разодетые по-праздничному богатые дети. Аленушка больше любила скромные полевые цветочки, из которых делала букеты и плела веночки. Какие все они славные!

     – Аленушка нас очень любит, – шептали Фиалки. – Ведь мы весной являемся первыми. Только снег стает – мы и тут.

     – И мы тоже, – говорили Ландыши. – Мы тоже весенние цветочки... Мы неприхотливы и растем прямо в лесу.

     – А чем же мы виноваты, что нам холодно расти прямо в поле? – жаловались душистые кудрявые Левкои и Гиацинты. – Мы здесь только гости, а наша родина далеко, там, где так тепло и совсем не бывает зимы. Ах, как там хорошо, и мы постоянно тоскуем по своей милой родине... У вас, на севере, так холодно. Нас Аленушка тоже любит, и даже очень...

     – И у нас тоже хорошо, – спорили полевые цветы. – Конечно, бывает иногда очень холодно, но это здорово... А потом холод убивает наших злейших врагов, как червячки, мошки и разные букашки. Если бы не холод, нам пришлось бы плохо.

     – Мы тоже любим холод, – прибавили от себя Розы.

     То же сказали Азалии и Камелии. Все они любили холод, когда набирали цвет.

     – Вот что, господа, будемте рассказывать о своей. родине, – предложил белый Нарцисс. – Это очень интересно... Аленушка нас послушает. Ведь она и нас любит...

     Тут заговорили все разом. Розы со слезами вспоминали благословенные долины Шираза, Гиацинты – Палестину, Азалии – Америку, Лилии – Египет... Цветы собрались сюда со всех сторон света, и каждый мог рассказать так много. Больше всего цветов пришло с юга, где так много солнца и нет зимы. Как там хорошо!.. Да, вечное лето! Какие громадные деревья там растут, какие чудные птицы, сколько красавиц бабочек, похожих на летающие цветы, – и цветов, похожих на бабочек...

     – Мы на севере только гости, нам холодно, – шептали все эти южные растения.

     Родные полевые цветочки даже пожалели их. В самом деле, нужно иметь большое терпение, когда дует холодный северный ветер, льет холодный дождь и падает снег. Положим, весенний снежок скоро тает, но все-таки снег.

     – У вас есть громадный недостаток, – объяснил Василек, наслушавшись этих рассказов. – Не спорю, вы, пожалуй, красивее иногда всех нас, простых полевых цветочков, – я это охотно допускаю... Да... Одним словом, вы – наши дорогие гости, а ваш главный недостаток в том, что вы растете только для богатых людей, а мы растем для всех. Мы гораздо добрее. Вот я, например, – меня вы увидите в руках у каждого деревенского ребенка. Сколько радости доставляю я всем бедным детям!.. За меня не нужно платить денег, а только стоит выйти в поле. Я расту вместе с пшеницей, рожью, овсом...

    
    
     
      III 

     

     Аленушка слушала всё, о чем рассказывали ей цветочки, и удивлялась. Ей ужасно захотелось посмотреть всё самой, все те удивительные страны, о которых сейчас говорили.

     – Если бы я была ласточкой, то сейчас же полетела бы, – проговорила она наконец. – Отчего у меня нет крылышек? Ах, как хорошо быть птичкой...

     Она не успела еще договорить, как к ней подползла божья Коровка, настоящая божья Коровка, такая красненькая, с черными пятнышками, с черной головкой и такими тоненькими черными усиками и черными тоненькими ножками.

     – Аленушка, полетим! – шепнула божья Коровка, шевеля усиками.

     – У меня нет крылышек, божья Коровка!

     – Садись на меня...

     – Как же я сяду, когда ты маленькая?

     – А вот, смотри...

     Аленушка начала смотреть и удивлялась всё больше и больше. Божья Коровка расправила верхние жесткие крылья и увеличилась вдвое, потом распустила тонкие, как паутина, нижние крылышки и сделалась еще больше. Она росла на глазах у Аленушки, пока не превратилась в большую-большую, в такую большую, что Аленушка могла свободно сесть к ней на спинку, между красными крылышками. Это было очень удобно.

     – Тебе хорошо, Аленушка? – спрашивала божья Коровка.

     – Очень.

     – Ну, держись теперь крепче...

     В первое мгновение, когда они полетели, Аленушка даже закрыла глаза от страха. Ей показалось, что летит не она, а летит всё под ней – города, леса, реки, горы. Потом ей начало казаться, что она сделалась такая маленькая-маленькая, с булавочную головку, и притом легкая, как пушинка с одуванчика. А божья Коровка летела быстро-быстро, так, что только свистел воздух между крылышками.

     – Смотри, что там внизу... – говорила ей божья Коровка.

     Аленушка посмотрела вниз и даже всплеснула ручонками.

     – Ах, сколько роз... красные, желтые, белые, розовые!..

     Земля была точно покрыта живым ковром из роз.

     – Спустимся на землю, – просила она божью Коровку.

     Они спустились, причем Аленушка сделалась опять большой, какой была раньше, а божья Коровка сделалась маленькой.

     Аленушка долго бегала по розовому полю и нарвала громадный букет цветов. Какие они красивые, эти розы; и от их аромата кружится голова.. Если бы всё это розовое поле перенести туда, на север, где розы являются только дорогими гостями!..

     – Ну, теперь летим дальше, – сказала божья Коровка, расправляя свои крылышки.

     Она опять сделалась большой-большой, а Аленушка – маленькой-маленькой.

    
    
     
      IV 

     

     Они опять полетели.

     Как было хорошо кругом! Небо было такое синее, а внизу еще синее – море. Они летели над крутым и скалистым берегом.

     – Неужели мы полетим через море? – спрашивала Аленушка.

     – Да... только сиди смирно и держись крепче.

     Сначала Аленушке было даже страшно, а потом – ничего. Кроме неба и воды, ничего не осталось. А по морю неслись, как большие птицы с белыми крыльями, корабли... Маленькие суда походили на мух. Ах, как красиво, как хорошо! А впереди уже виднеется морской берег – низкий, желтый и песчаный, устье какой-то громадной реки, какой-то совсем белый город, точно он выстроен из сахара. А дальше виднелась мертвая пустыня, где стояли одни пирамиды. Божья Коровка опустилась на берегу реки. Здесь росли зеленые папирусы и лилии, чудные нежные лилии.

     – Как хорошо здесь у вас, – заговорила с ними Аленушка. – Это у вас не бывает зимы?

     – А что такое зима? – удивлялись Лилии.

     – Зима – это когда идет снег...

     – А что такое снег?

     Лилии даже засмеялись. Они думали, что маленькая северная девочка шутит над ними. Правда, что с севера каждую осень прилетали сюда громадные стаи птиц и тоже рассказывали о зиме, но сами они ее не видали, а говорили с чужих слов. Аленушка тоже не верила, что не бывает зимы. Значит, и шубки не нужно и валенок?

     Полетели дальше. Но Аленушка больше не удивлялась ни синему морю, ни горам, ни обожженной солнцем пустыне, где росли гиацинты.

     – Мне жарко... – жаловалась она. – Знаешь, божья Коровка, это даже нехорошо, когда стоит вечное лето.

     – Кто как привык, Аленушка.

     Они летели к высоким горам, на вершинах которых лежал вечный снег. Здесь было не так жарко. За горами начались непроходимые леса. Под сводом деревьев было темно, потому что солнечный свет не проникал сюда сквозь густые вершины деревьев. По ветвям прыгали обезьяны. А сколько было птиц – зеленых, красных, желтых, синих... Но всего удивительнее были цветы, выросшие прямо на древесных стволах. Были цветы совсем огненного цвета, были пестрые; были цветы, походившие на маленьких птичек и на больших бабочек, – весь лес точно горел разноцветными живыми огоньками.

     – Это – орхидеи, – объяснила божья Коровка.

     Ходить здесь было невозможно – так всё переплелось.

     Они полетели дальше. Вот разлилась среди зеленых берегов громадная река. Божья Коровка опустилась прямо на большой белый цветок, росший в воде. Таких больших цветов Аленушка еще не видала.

     – Это – священный цветок, – объяснила божья Коровка. – Он называется лотосом.
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     Аленушка так много видела, что, наконец, устала. Ей захотелось домой: все-таки дома лучше.

     – Я люблю снежок, – говорила Аленушка. – Без зимы нехорошо... Опять они полетели, и чем поднимались выше, тем делалось холоднее. Скоро внизу показались снежные поляны. Зеленел только один хвойный лес. Аленушка ужасно обрадовалась, когда увидела первую елочку:

     – Елочка, елочка! – крикнула она.

     – Здравствуй, Аленушка! – крикнула ей снизу зеленая Елочка.

     Это была настоящая рождественская елочка, – Аленушка сразу ее узнала. Ах, какая милая елочка!.. Аленушка наклонилась, чтобы сказать ей, какая она милая, и вдруг полетела вниз. Ух, как страшно!.. Она перевернулась несколько раз в воздухе и упала прямо в мягкий снег. Со страха Аленушка закрыла глаза и не знала, жива ли она или умерла.

     – Ты это как сюда попала, крошка? – спросил ее кто-то.

     Аленушка открыла глаза и увидела седого-седого, сгорбленного старика. Она его тоже узнала сразу. Это был тот самый старик, который приносит умным деткам святочные елки, золотые звезды, коробочки с бомбошками и самые удивительные игрушки. О, он такой добрый, этот старик!.. Он сейчас же взял ее на руки, прикрыл своей шубой и опять спросил:

     – Как ты сюда попала, маленькая девочка?

     – Я путешествовала на божьей Коровке... Ах, сколько я видела, дедушка!..

     – Так, так...

     – А я тебя знаю, дедушка! Ты приносишь деткам елки...

     – Так, так... И сейчас я устраиваю тоже елку.

     Он показал ей длинный шест, который совсем уж не походил на елку.

     – Какая же это елка, дедушка? Это просто – большая палка...

     – А вот увидишь...

     Старик понес Аленушку в маленькую деревушку, совсем засыпанную снегом. Выставлялись из-под снега одни крыши да трубы. Старика уж ждали деревенские дети. Они прыгали и кричали:

     – Елка! Елка!..

     Они пришли к первой избе. Старик достал необмолоченный сноп овса, привязал его к концу шеста, а шест поднял на крышу. Сейчас же налетели со всех сторон маленькие птички, которые на зиму никуда не улетают: воробышки, кузьки, овсянки, – и принялись клевать зерно.

     – Это наша елка! – кричали они.

     Аленушке вдруг сделалось очень весело. Она в первый раз видела, как устраивают елку для птичек зимой. Ах, как весело!.. Ах, какой добрый старичок! Один воробышек, суетившийся больше всех, сразу узнал Аленушку и крикнул:

     – Да ведь это Аленушка! Я ее отлично знаю... Она меня не один раз кормила крошками. Да...

     И другие воробышки тоже узнали ее и страшно запищали от радости.

     Прилетел еще один воробей, оказавшийся страшным забиякой. Он начал всех расталкивать и выхватывать лучшие зерна. Это был тот самый воробей, который дрался с ершом. Аленушка его узнала.

     – Здравствуй, воробышек!..

     – Ах, это ты, Аленушка? Здравствуй!..

     Забияка воробей попрыгал на одной ножке, лукаво подмигнул одним глазом и сказал доброму святочному старику:

     – А ведь она, Аленушка, хочет быть царицей... Да, я давеча слышал сам, как она это говорила.

     – Ты хочешь быть царицей, крошка? – спросил старик.

     – Очень хочу, дедушка!

     – Отлично. Нет ничего проще: всякая царица – женщина, и всякая женщина – царица... Теперь ступай домой и скажи это всем другим маленьким девочкам.

     Божья Коровка была рада убраться поскорее отсюда, пока какой-нибудь озорник воробей не съел. Они полетели домой быстро-быстро... А там уж ждут Аленушку все цветочки. Они всё время спорили о том, что такое царица.

     Баю-баю-баю...

     Один глазок у Аленушки спит, другой – смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое – слушает. Все теперь собрались около Аленушкиной кроватки: и храбрый Заяц, и Медведко, и забияка Петух, и Воробей, и Воронушка – черная головушка, и Ерш Ершович, и маленькая-маленькая Козявочка. Все тут, все у Аленушки.

     – Папа, я всех люблю... – шепчет Аленушка. – Я и черных тараканов, папа, люблю...

     Закрылся другой глазок, заснуло другое ушко... А около Аленушкиной кроватки зеленеет весело весенняя травка, улыбаются цветочки, – много цветочков: голубые, розовые, желтые, синие, красные. Наклонилась над самой кроваткой зеленая березка и шепчет что-то так ласково-ласково. И солнышко светит, и песочек желтеет, и зовет к себе Аленушку синяя морская волна...

     – Спи, Аленушка! Набирайся силушки...

     Баю-баю-баю...
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     Три медведя 

    

    Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику.

    Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла.

    В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, – они ушли гулять по лесу.

    В домике было две комнаты: одна – столовая, другая – спальня.

    Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Цервая чашка, очень большая, была Михайлы Ивановичева. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая.

    Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки, и Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех.

    Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой – Михайлы Иваныча, другой поменьше – Настасьи Петровнин, и третий, маленький, с синенькой подушечкой – Мишуткин.

    Она полезла на большой стул и упала; потом села на средний стул, на нем было неловко; потом села на маленький стульчик и засмеялась, – так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колена и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле.

    Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати: одна большая – Михайлы Иванычева, другая средняя – Настасьи Петровнина, третья маленькая – Мишенькина.

    Девочка легла в большую – ей было слишком просторно; легла в среднюю – было слишком высоко; легла в маленькую – кроватка пришлась ей как раз впору, и она заснула.

    А медведи пришли домой голодные и захотели обедать.

    Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом:

     

    – КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ!

     

    Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко:

     

    – КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ!

     

    А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом:

     

    – КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ И ВСЁ ВЫХЛЕБАЛ!

     

    Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом:

     

    – КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА!

     

    Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко:

     

    – КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА!

     

    Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал:

     

    – КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СЛОМАЛ ЕГО!

     

    Медведи пришли в другую горницу.

     

    – КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ! —

     

    заревел Михайло Иваныч страшным голосом.

     

    – КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ! —

     

    зарычала Настасья Петровна не так громко.

    А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом:

     

    – КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ!

     

    И вдруг он увидал девочку и завизжал так, как будто его режут:

     

    – ВОТ ОНА! ДЕРЖИ, ДЕРЖИ! ВОТ ОНА! ВОТ ОНА! АЙ-Я-ЯЙ! ДЕРЖИ!

     

    Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.

   
   
    

     Праведный судья 

    

    Один алжирский царь Бауакас захотел сам узнать, правду ли ему говорили, что в одном из его городов есть праведный судья, что он сразу узнаёт правду и что от него ни один плут не может укрыться. Бауакас переоделся в купца и поехал верхом на лошади в тот город, где жил судья. У въезда в город к Бауакасу подошел калека и стал просить милостыню. Бауакас подал ему и хотел ехать дальше, но калека уцепился ему за платье.

    – Что тебе нужно? – спросил Бауакас. – Разве я не дал тебе милостыни?

    – Милостыню ты дал, – сказал калека, – но еще сделай милость, довези меня на твоей лошади до площади, а то лошади и верблюды как бы не раздавили меня.

    Бауакас посадил калеку сзади себя и довез его до площади. На площади Бауакас остановил лошадь. Но нищий не слезал. Бауакас сказал:

    – Что ж сидишь? Слезай, мы приехали.

    А нищий сказал:

    – Зачем слезать, – лошадь моя; а не хочешь добром отдать лошадь, пойдем к судье.

    Народ собрался вокруг них и слушал, как они спорили все закричали:

    – Ступайте к судье, он вас рассудит!

    Бауакас с калекою пошли к судье. В суде был народ, и судья вызывал по очереди тех, кого судил.

    Прежде чем черед дошел до Бауакаса, судья вызвал ученого и мужика. Они судились за жену. Мужик говорил, что это его жена, а ученый говорил, что его жена. Судья выслушал их, помолчал и сказал:

    – Оставьте женщину у меня, а сами приходите завтра.

    Когда эти ушли, вошли мясник и масленик. Мясник был весь в крови, а масленик – в масле. Мясник держал в руке деньги, масленик – руку мясника. Мясник сказал:

    – Я купил у этого человека масло и вынул кошелек, чтобы расплатиться, а он схватил меня за руку и хотел отнять деньги. Так мы и пришли к тебе, – я держу в руке кошелек, а он держит меня за руку. Но деньги мои, а он – вор.

    А масленик сказал:

    – Это неправда. Мясник пришел ко мне покупать масло. Когда я налил ему полный кувшин, он просил меня разменять ему золотой. Я достал деньги и положил их на лавку, а он взял их и хотел бежать. Я поймал его за руку и привел сюда.

    Судья помолчал и сказал:

    – Оставьте деньги здесь и приходите завтра.

    Когда очередь дошла до Бауакаса и до калеки, Бауакас рассказал, как было дело. Судья выслушал его и спросил нищего. Нищий сказал:

    – Это всё неправда. Я ехал верхом через город, а он сидел на земле и просил меня подвезти его. Я посадил его на лошадь и довез, куда ему нужно было; но он не хотел слезать и сказал, что лошадь его. Это неправда.

    Судья подумал и сказал:

    – Оставьте лошадь у меня и приходите завтра.

    На другой день собралось много народа слушать, как рассудит судья.

    Первые подошли ученый и мужик.

    – Возьми свою жену, – сказал судья ученому, – а мужику дать пятьдесят палок.

    Ученый взял свою жену, а мужика тут же наказали.

    Потом судья вызвал мясника.

    – Деньги твои, – сказал он мяснику. Потом он указал на масленика и сказал: – А ему дать пятьдесят палок.

    Тогда Позвали Бауакаса и калеку.

    – Узна́ешь ты свою лошадь из двадцати других? – спросил судья Бауакаса.

    – Узнаю.

    – А ты?

    – И я узнаю, – сказал калека.

    – Иди за мной, – сказал судья Бауакасу.

    Они вошли в конюшню. Бауакас сейчас же промеж других двадцати лошадей показал на свою.

    Потом судья вызвал калеку в конюшню и тоже велел ему указать на лошадь. Калека признал лошадь и показал ее. Тогда судья сел на свое место и сказал Бауакасу:

    – Лошадь твоя: возьми ее. А калеке дать пятьдесят палок.

    После суда судья пошел домой, а Бауакас пошел за ним.

    – Что же ты, или недоволен моим решением? – спросил судья.

    – Нет, я доволен, – сказал Бауакас – Только хотелось бы мне знать, почем ты узнал, что жена была ученого, а не мужика, что деньги были мясниковы, а не маслениковы, и что лошадь была моя, а не нищего?

    – Про женщину я узнал вот как: позвал ее утром к себе и сказал ей: налей чернил в мою чернильницу. Она взяла чернильницу, вымыла ее скоро и ловко и налила чернила. Стало быть, она привыкла это делать. Будь она жена мужика, она не сумела бы этого сделать. Выходит, что ученый был прав. Про деньги я узнал вот как: положил я деньги в чашку с водой и сегодня посмотрел – всплыло ли на воде масло. Если бы деньги были маслениковы, то они были бы запачканы его масляными руками. На воде масла не было, стало быть, мясник говорит правду... Про лошадь узнать было труднее. Калека так же, как и ты, из двадцати лошадей сейчас же указал на лошадь. Да я не для того приводил вас обоих в конюшню, чтобы видеть, узнаете ли вы лошадь, а для того, чтобы видеть – кого из вас двоих узнает лошадь. Когда ты подошел к ней, она обернула голову, потянулась к тебе; а когда калека тронул ее, она прижала уши и подняла ногу. Поэтому я узнал, что ты настоящий хозяин лошади.

    Тогда Бауакас сказал:

    – Я не купец, а царь Бауакас. Я приехал сюда, чтобы видеть, правда ли то, что говорят про тебя. Я вижу теперь, что ты мудрый судья. Проси у меня, чего хочешь, я награжу тебя.

    Судья сказал:

    – Мне не нужно награды; я счастлив уже тем, что царь мой похвалил меня.

   
   
    

     Липунюшка 

    

    Жил старик со старухою. У них не было детей. Старик поехал в поле пахать, а старуха осталась дома блины печь. Старуха напекла блинов и говорит:

    – Если бы был у нас сын, он бы отцу блинов отнес; а теперь с кем я пошлю?

    Вдруг из хлопка вылез маленький сыночек и говорит:

    – Здравствуй, матушка!..

    А старуха и говорит:

    – Откуда ты, сыночек, взялся и как тебя звать?

    А сыночек и говорит:

    – Ты, матушка, отпряла хлопочек и положила в столбочек, я там и вывелся. А звать меня Липунюшкой. Дай, матушка, я отнесу блинов батюшке.

    Старуха и говорит:

    – Ты донесешь ли, Липунюшка?

    – Донесу, матушка...

    Старуха завязала блины в узелок и дала сыночку. Липунюшка взял узелок и побежал в поле.

    В поле попалась ему на дороге кочка, он и кричит:

    – Батюшка, батюшка, пересади меня через кочку! Я тебе блинов принес.

    Старик услыхал с поля – кто-то его зовет, пошел к сыну навстречу, пересадил его через кочку и говорит:

    – Откуда ты, сынок?

    А мальчик говорит:

    – Я, батюшка, в хлопочке вывелся, – и подал отцу блинов.

    Старик сел завтракать, а мальчик говорит:

    – Дай, батюшка, я буду пахать.

    А старик говорит:

    – У тебя силы недостанет пахать.

    А Липунюшка взялся за соху и стал пахать. Сам пашет и сам песню поет.

    Ехал мимо этого поля барин и увидал, что старик сидит завтракает, а лошадь одна пашет. Барин вышел из кареты и говорит старику:

    – Как это у тебя, старик, лошадь одна пашет?

    А старик говорит:

    – У меня там мальчик пашет, он и песни поет.

    Барин подошел ближе, услыхал песни и увидал Липунюшку.

    Барин и говорит:

    – Старик! Продай мне мальчика.

    А старик говорит:

    – Нет, мне нельзя продать, у меня один только и есть.

    А Липунюшка говорит старику:

    – Продай, батюшка, я убегу от него.

    Мужик и продал мальчика за сто рублей. Барин отдал деньги, взял мальчика, завернул его в платочек и положил в карман. Барин приехал домой и говорит жене:

    – Я тебе радость привез.

    А жена говорит:

    – Покажи, что такое?

    Барин достал платочек из кармана, развернул его, а в платочке ничего нету. Липунюшка уж давно к отцу убежал.

   
   
    

     Награда 

    

    Мужик нашел дорогой камень и понес его к царю. Пришел во дворец и стал спрашивать у царских слуг: как бы царя увидать.

    Один царский слуга спросил: зачем ему царя. Мужик рассказал. Слуга и говорит:

    – Хорошо, я скажу царю, но только отдай мне половину того, что тебе даст царь. А если не обещаешь, то не допущу тебя до царя.

    Мужик обещал, слуга доложил царю. Царь взял камень и говорит:

    – Какую тебе, мужик, награду дать?

    Мужик говорит:

    – Дай мне пятьдесят плетей, не хочу другой награды. Только у меня с твоим слугою уговор был, чтобы пополам делить награду. Так мне двадцать пять и ему двадцать пять.

    Царь посмеялся и прогнал слугу, а мужику дал тысячу рублей.

   
  
  
   

    А.М. Горький 

   

   
    

     Воробьишко 

    

    У воробьев совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи – пичужки скучные и обо всем говорят, как в книжках написано, а молодежь – живет своим умом.

    Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он над окошком бани, за верхним наличником, в теплом гнезде из пакли, моховинок и других мягких материалов. Летать он еще не пробовал, но уже крыльями махал и всё выглядывал из гнезда: хотелось поскорее узнать – что такое божий мир и годится ли он для него?

    – Что, что? – спрашивала его воробьиха-мама. Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал :

    – Чересчур черна, чересчур!

    Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:

    – Чив ли я?

    Мама-воробьиха одобряла его:

    – Чив, чив!

    А Пудик глотал букашек и думал:

    «Чем чванятся – червяка с ножками дали – чудо!»

    И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.

    – Чадо, чадо, – беспокоилась мать, – смотри – чебурахнешься!

    – Чем, чем? – спрашивал Пудик.

    – Да не чем, а упадешь на землю, кошка – чик! и слопает! – объяснял отец, улетая на охоту.

    Так всё и шло, а крылья расти не торопились.

    Подул однажды ветер – Пудик спрашивает:

    – Что, что?

    – Ветер дунет на тебя – чирик! и сбросит на землю – кошке! – объяснила мать.

    Это не понравилось Пудику, он и сказал:

    – А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет...

    Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил – он любил объяснять всё по-своему.

    Идет мимо бани мужик, машет руками.

    – Чисто крылья ему оборвала кошка, – сказал Пудик, – одни косточки остались!

    – Это человек, они все бескрылые! – сказала воробьиха.

    – Почему?

    – У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают, чу?

    – Зачем?

    – Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек...

    – Чушь! – сказал Пудик. – Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать, на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали.

    Пудик не верил маме; он еще не знал, что если маме не верить, это плохо кончится.

    Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло распевал стихи собственного сочинения:

    
     
      Эх, бескрылый человек,

      У тебя две ножки,

      Хоть и очень ты велик,

      Едят тебя мошки!

      А я маленький совсем,

      Зато сам мошек ем.

     

    

    Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним, а кошка – рыжая, зеленые глаза – тут как тут.

    Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах и чирикает:

    – Честь имею, имею честь...

    А воробьиха отталкивает его в сторону, перья у нее дыбом встали – страшная, храбрая, клюв раскрыла – в глаз кошке целит.

    – Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети...

    Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал крыльями – раз, раз и – на окне!

    Тут и мама подлетела – без хвоста, но в большой радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит:

    – Что, что?

    – Ну что ж! – сказал Пудик. – Всему сразу не научишься!

    А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины перья, смотрит на них – рыжая, зеленые глаза – и сожалительно мяукает:

    – Мяа-аконький такой воробушек, словно мы-ышка... мя-увы...

    И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста...

   
   
    

     Самовар 

    

    Было это летней ночью на даче.

    В маленькой комнате стоял на столе у окна пузатый самовар и смотрел в небо, горячо, распевая:

    
     
      Замечаете ли, чайник, что луна

      Чрезвычайно в самовар влюблена?

     

    

    Дело в том, что люди забыли прикрыть трубу самовара тушилкой и ушли, оставив чайник на конфорке; углей в самоваре было много, а воды мало – вот он и кипятился, хвастаясь пред всеми блеском своих медных боков.

    Чайник был старенький, с трещиной на боку, и очень любил дразнить самовар. Он уж тоже начинал закипать; это ему не нравилось, – вот он поднял рыльце кверху и шипит самовару, подзадоривая его:

    
     
      На тебя луна

      Смотрит свысока,

      Как на чудака, —

      Вот тебе и на!

     

    

    Самовар фыркает паром и ворчит:

    
     
      Вовсе нет. Мы с ней – соседи,

      Даже несколько родня:

      Оба сделаны из меди!

      Но она – тусклей меня,

      Эта рыжая лунишка, —

      Вон на ней какие пятна!

     

     
      Ах, какой ты хвастунишка,

      Даже слушать неприятно! —

     

    

    зашипел чайник, тоже выпуская из рыльца горячий пар.

    Этот маленький самовар и вправду очень любил хвастаться; он считал себя умницей, красавцем, ему давно уже хотелось, чтоб луну сняли с неба и сделали из нее поднос для него.

    Форсисто фыркая, он будто не слышал, что сказал ему чайник, – поет себе во всю мочь:

    
     
      Фух, как я горяч!

      Фух, как я могуч!

      Захочу – прыгну, как мяч,

      На луну выше туч!

     

    

    А чайник шипит свое:

    
     
      Вот извольте говорить

      С эдакой особой.

      Чем зря воду-то варить,

      Ты – прыгни, попробуй!

     

    

    Самовар до того раскалился, что посинел весь и дрожит-гудит:

    
     
      Покиплю еще немножко,

      А когда наскучит мне, —

      Сразу выпрыгну в окошко

      И женюся на луне!

     

    

    Так они оба всё кипели и кипели, мешая спать всем, кто был на столе. Чайник дразнит:

    
     
      Она тебя круглей

     

     
      Зато в ней нет углей, —

     

    

    отвечает самовар.

    Синий сливочник, из которого вылили все сливки, сказал пустой стеклянной сахарнице:

    
     
      Всё пустое, всё пустое!

      Надоели эти двое!

     

     
      Да, их болтовня

      Раздражает и меня, —

     

    

    ответила сахарница сладеньким голосом. Она была толстая, широкая и очень смешлива, а сливочник – так себе: горбатенький господин унылого характера с одной ручкой; он всегда говорил что-нибудь печальное.

    – Ах, – сказал он, —

    
     
      Всюду – пусто, всюду – сухо,

      В самоваре, на луне.

     

    

    Сахарница, поежившись, закричала:

    
     
      А в меня залезла муха

      И щекочет стенки мне...

      Ох, ох, я боюсь,

      Что сейчас засмеюсь!

     

     
      Это будет странно —

      Слышать смех стеклянный... —

     

    

    невесело сказал сливочник.

    Проснулась чумазая тушилка и зазвенела:

    
     
      Дзинь! Кто это шипит!

      Что за разговоры?

      Даже кит ночью спит,

      А уж полночь скоро!

     

    

    Но, взглянув на самовар, испугалась и звенит:

    
     
      Ай, люди все ушли

      Спать или шляться,

      А ведь мой самовар

      Может распаяться!

      Как они могли забыть

      Обо мне, тушилке?

      Ну, придется им теперь

      Почесать затылки!

     

    

    Тут проснулись чашки и давай дребезжать:

    
     
      Мы скромные чашки,

      Нам всё – всё равно!

      Все эти замашки

      Мы знаем давно!

      Нам ни холодно, ни жарко,

      Мы привыкли ко всему

      Хвастун самоварко,

      И не верим мы ему!

     

    

    Заворчал Чайник:

    
     
      Ф-фу, как горячо,

      Жарко мне отчайно.

      Это не случайно,

      Это чрезвычайно!

     

    

    И – лопнул!

    А самовар чувствовал себя совсем плохо: вода в нем давно вся выкипела, а он раскалился, кран у него отпаялся и повис, как нос у пьяного, одна ручка тоже вывихнулась, но он всё еще храбрился и гудел, глядя на луну:

    
     
      Ах, будь она ясней.

      Не прячься она днем,

      Я поделился б с ней

      Водою и огнем!

      Она со мной тогда

      Жила бы не скучая,

      И шел бы дождь всегда

      Из чая!

     

    

    Он уж почти не мог выговаривать слов и наклонялся набок, но всё еще бормотал:

    
     
      А если днем она должна ложиться спать,

      Чтоб по ночам светлей сияло ее донце, —

      Я мог бы на себя и днем и ночью взять

      Обязанности солнца!

      И света и тепла земле я больше дам,

      Ведь я его и жарче и моложе!

      Светить и ночь и день ему не по годам, —

      А это так легко для медной рожи!

     

    

    Тушилка обрадовалась, катается по столу и звенит:

    
     
      Ах, это очень мило!

      Это очень лестно —

      Я бы солнце потушила!

      Ах, как интересно!

     

    

    Но тут – крак! – развалился самовар на кусочки, кран клюкнулся в полоскательную чашку и разбил ее, труба с крышкой высунулась вверх, покачалась-покачалась и упала набок, отколов ручку у сливочника; тушилка, испугавшись, откатилась на край стола и бормочет:

    
     
      Вот смотрите: люди вечно

      Жалуются на судьбу,

      А тушилку позабыли

      Надеть на трубу!

     

    

    А чашки, ничего не боясь, хохочут и поют:

    
     
      Жил-был самовар,

      Маленький, да пылкий,

      И однажды не прикрыли

      Самовар тушилкой!

      Был в нем сильный жар,

      А воды немного;

      Распаялся самовар, —

      Туда ему дорога,

      Туда и до-ро-га-а!

     

    

   
   
    

     Случай с Евсейкой 

    

    Однажды маленький мальчик Евсейка, – очень хороший человек! – сидя на берегу моря, удил рыбу. Это очень скучное дело, если рыба, капризничая, не клюет. А день был жаркий; стал Евсейка со скуки дремать и – бултых! – свалился в воду.

    Свалился, но ничего, не испугался и плывет тихонько, а потом нырнул и тотчас достиг морского дна.

    Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями, смотрит вокруг – очень хорошо!

    Ползет не торопясь алая морская звезда, солидно ходят по камням усатые лангусты, боком-боком двигается краб; везде на камнях, точно крупные вишни, рассеяны актинии, и всюду множество всяких любопытных штук: вот цветут-качаются морские лилии, мелькают, точно мухи, быстрые креветки, вот тащится морская черепаха, и над ее тяжелым щитом играют две маленькие зеленые рыбешки, совсем как бабочки в воздухе, и вот по белым камням везет свою раковину рак-отшельник. Евсейка, глядя на него, даже стих вспомнил:

    
     
      Дом, – не тележка у дядюшки Якова...

     

    

    И вдруг слышит над головою у него точно кларнет запищал:

    – Вы кто такой?

    Смотрит – над головою у него огромнейшая рыба в сизо-серебряной чешуе, выпучила глаза и, оскалив зубы, приятно улыбается, точно ее уже зажарили и она лежит на блюде среди стола.

    – Это вы говорите? – спросил Евсейка.

    – Я-а...

    Удивился Евсейка и сердито спрашивает:

    – Как же это вы? Ведь рыбы не говорят!

    А сам думает:

    «Вот так раз! Немецкий я вовсе не понимаю, а рыбий язык сразу понял! Ух, какой молодчина!»

    И, приосанясь, оглядывается: плавает вокруг него разноцветная игривая рыбешка и – смеется, разговаривает:

    – Глядите-ка! Вот чудище приплыло: два хвоста!

    – Чешуи – нет, фи!

    – И плавников только два!

    Некоторые, побойчее, подплывают прямо к носу и дразнятся:

    – Хорош-хорош!

    Евсейка обиделся:

    «Вот нахалки! Будто не понимают, что перед ними настоящий человек...»

    И хочет поймать их, а они, уплывая из-под рук, резвятся, толкают друг друга носами в бока и поют хором, дразня большого рака:

    
     
      Под камнями рак живет,

      Рыбий хвостик рак жует.

      Рыбий хвостик очень сух,

      Рак не знает вкуса мух.

     

    

    А он, свирепо шевеля усами, ворчит, вытягивая клешни:

    – Попадитесь-ка мне, я вам отстригу языки-то!

    «Серьезный какой», – подумал Евсейка.

    Большая же рыба пристает к нему:

    – Откуда это вы взяли, что все рыбы – немые?

    – Папа сказал.

    – Что такое – папа?

    – Так себе... Вроде меня, только – побольше, и усы у него. Если не сердится, то очень милый...

    – А он рыбу ест?

    Тут Евсейка испугался: скажи-ка ей, что ест!

    Поднял глаза вверх, видит сквозь воду мутно-зеленое небо и солнце в нем, желтое, как медный поднос; подумал мальчик и сказал неправду:

    – Нет, он не ест рыбы, костлявая очень...

    – Однако – какое невежество! – обиженно вскричала рыба. – Не все же мы костлявые! Например – мое семейство...

    «Надо переменить разговор», – сообразил Евсей и вежливо спрашивает:

    – Вы бывали у нас наверху?

    – Очень нужно! – сердито фыркнула рыба. – Там дышать нечем...

    – Зато – мухи какие...

    Рыба оплыла вокруг него, остановилась прямо против носа, да вдруг и говорит:

    – Мух-хи? А вы зачем сюда приплыли?

    «Ну, начинается! – подумал Евсейка. – Съест она меня, дура!..»

    И, будто бы беззаботно, ответил:

    – Так себе, гуляю...

    – Гм? – снова фыркнула рыба. – А может быть, вы – уже утопленник?

    – Вот еще! – обиженно крикнул мальчик. – Нисколько даже. Я вот сейчас встану и...

    Попробовал встать, а не может, точно его тяжелым одеялом окутали – ни поворотиться, ни пошевелиться!

    «Сейчас я начну плакать», – подумал он, но тотчас же сообразил, что плачь не плачь, в воде слез не видно, и решил, что не стоит плакать, – может быть, как-нибудь иначе удастся вывернуться из этой неприятной истории.

    А вокруг – господи! – собралось разных морских жителей – числа нет!

    На ногу взбирается голотурия, похожая на плохо нарисованного поросенка, и шипит:

    – Желаю с вами познакомиться поближе...

    Дрожит перед носом морской пузырь, дуется, пыхтит, – укоряет Евсейку:

    – Хорош-хорош! Ни рак, ни рыба, ни моллюск, ай-я-яй!

    – Погодите, я, может, еще авиатором буду, – говорит ему Евсей, а на колени его влез лангуст и, ворочая глазами на ниточках, вежливо спрашивает:

    – Позвольте узнать, который час?

    Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой платок; везде мелькают сифонофоры, точно стеклянные шарики, одно ухо щекочет креветка, другое – тоже щупает кто-то любопытный, даже по голове путешествуют маленькие рачки, – запутались в волосах и дергают их.

    «Ой, ой, ой!» – воскликнул про себя Евсейка, стараясь смотреть на всё беззаботно и ласково, как папа, когда он виноват, а мамаша сердится на него.

    А вокруг в воде повисли рыбы – множество! – поводят тихонько плавниками и, вытаращив на мальчика круглые глаза, скучные, как алгебра, бормочут:

    
     
      Как он может жить на свете без усов и чешуи?

      Мы бы, рыбы, не могли бы раздвоить хвосты свои!

      Не похож он ни на рака, ни на нас – весьма во многом!

      Не родня ли это чудо безобразным осьминогам?

     

    

    «Дуры! – обиженно думает Евсейка. – У меня по русскому языку в прошлом году две четверки было...»

    И делает такой вид, будто он ничего не слышит, даже хотел беззаботно посвистеть, но – оказалось – нельзя: вода лезет в рот, точно пробка.

    А болтливая рыба всё спрашивает его:

    – Нравится вам у нас?

    – Нет... то есть – да, нравится!.. У меня дома... тоже очень хорошо, – ответил Евсей и снова испугался:

    «Батюшки, что я говорю?! Вдруг она рассердится, и начнут они меня есть...»

    Но вслух говорит:

    – Давайте как-нибудь играть, а то мне скучно...

    Это очень понравилось болтливой рыбе, она засмеялась, открыв круглый рот так, что стали видны розовые жабры, виляет хвостом, блестит острыми зубами и старушечьим голосом кричит:

    – Это хорошо – поиграть! Это очень хорошо – поиграть!

    – Поплывемте наверх! – предложил Евсей.

    – Зачем? – спросила рыба.

    – А вниз уже нельзя ведь! И там, наверху, – мухи.

    – Мух-хи! Вы их любите?

    Евсей любил только маму, папу и мороженое, но ответил:

    – Да...

    – Ну что ж? Поплывем! – сказала рыба, перевернувшись головой вверх, а Евсей тотчас цап ее за жабры и кричит:

    – Я – готов!

    – Стойте! Вы, чудище, слишком засунули свои лапы в жабры мне...

    – Ничего!

    – Как это – ничего? Порядочная рыба не может жить не дыша.

    – Господи! – вскричал мальчик. – Ну, что вы спорите всё? Играть так играть...

    А сам думает:

    «Лишь бы только она меня немножко подтащила наверх, а там уже я вынырну».

    Поплыла рыба, будто танцуя, и поет во всю мочь:

    
     
      Плавниками трепеща,

      И зубаста да тоща,

      Пищи на обед ища,

      Ходит щука вкруг леща!

     

    

    Маленькие рыбешки кружатся и хором орут:

    
     
      Вот так штука!

      Тщетно тщится щука

      Ущемить леща!

      Вот так это – штука!

     

    

    Плыли, плыли, чем выше – тем всё быстрее и легче, и вдруг Евсейка почувствовал, что голова его выскочила на воздух.

    – Ой!

    Смотрит – ясный день, солнце играет на воде, зеленая вода заплескивает на берег, шумит, поет. Евсейкино удилище плавает в море, далеко от берега, а сам он сидит на том же камне, с которого свалился, и уже весь сухой!

    – Ух! – сказал он, улыбаясь солнцу, – вот я и вынырнул.

   
   
    

     Про Иванушку-дурачка 

    

    Жил-был Иванушка дурачок, собою красавец, а что ни сделает, всё у него смешно выходит – не так, как у людей.

    Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город; жена и говорит Иванушке:

    – Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их!

    – А чем? – спрашивает Иванушка.

    – Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари – будет похлебка!

    Мужик приказывает:

    – Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали!

    Уехал мужик с женой; Иванушка влез на полати, разбудил детей, стащил их на пол, сам сел сзади их и говорит:

    – Ну, вот, я гляжу за вами!

    Посидели дети некоторое время на полу, – запросили есть; Иванушка втащил в избу кадку воды, насыпал в нее полмешка муки, меру картошки, разболтал всё коромыслом и думает вслух:

    – А кого крошить надо?

    Услыхали дети – испугались:

    – Он, пожалуй, нас искрошит!

    И тихонько убежали вон из избы.

    Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок, – соображает: «Как же я теперь глядеть за ними буду? Да еще дверь надо стеречь, чтобы она не убежала!»

    Заглянул в кадушку и говорит:

    – Варись, похлебка, а я пойду за детьми глядеть!

    Снял дверь с петель, взвалил ее на плечи себе и пошел в лес; вдруг навстречу ему Медведь шагает – удивился, рычит:

    – Эй, ты, зачем дерево в лес несешь?

    Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось.

    Медведь сел на задние лапы и хохочет:

    – Экой ты дурачок! Вот я тебя съем за это!

    А Иванушка говорит:

    – Ты лучше детей съешь, чтоб они в другой раз отца-матери слушались, в лес не бегали!

    Медведь еще сильней смеется, так и катается по земле со смеху!

    – Никогда такого глупого не видал! Пойдем, я тебя жене своей покажу!

    Повел его к себе в берлогу. Иванушка идет, дверью за сосны задевает.

    – Да брось ты ее! – говорит Медведь.

    – Нет, я своему слову верен: обещал стеречь, так уж устерегу!

    Пришли в берлогу. Медведь говорит жене:

    – Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привел! Смехота!

    А Иванушка спрашивает Медведицу:

    – Тетя, не видала ребятишек?

    – Мои – дома, спят.

    – Ну-ка, покажи, не мои ли это?

    Показала ему Медведица трех медвежат; он говорит:

    – Не эти, у меня двое было.

    Тут и Медведица видит, что он глупенький, тоже смеется:

    – Да ведь у тебя человечьи дети были!

    – Ну да, – сказал Иванушка, – разберешь их, маленьких-то, какие чьи!

    – Вот забавный! – удивилась Медведица и говорит мужу: – Михайло Потапыч, не станем его есть, пусть он у нас в работниках живет!

    – Ладно, – согласился Медведь, – он хоть и человек, да уж больно безобидный!

    Дала Медведица Иванушке лукошко, приказывает:

    – Поди-ка набери малины лесной, – детишки проснутся, я их вкусненьким угощу!

    – Ладно, это я могу! – сказал Иванушка. – А вы дверь постерегите!

    Пошел Иванушка в лесной малинник, набрал малины полное лукошко, сам досыта наелся, идет назад к медведям и поет во всё горло:

    
     
      Эх, как неловки

      Божии коровки!

      То ли дело – муравьи

      Или ящерицы!

     

    

    Пришел в берлогу, кричит:

    – Вот она, малина!

    Медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг друга, кувыркаются, – очень рады!

    А Иванушка, глядя на них, говорит:

    – Эхма, жаль, что я не Медведь, а то и у меня дети были бы!

    Медведь с женой хохочут.

    – Ой, батюшки мои! – рычит Медведь, – да с ним жить нельзя, со смеху помрешь!

    – Вот что, – говорит Иванушка, – вы тут постерегите дверь, а я пойду ребятишек искать, не то хозяин задаст мне!

    А Медведица просит мужа:

    – Миша, ты бы помог ему!

    – Надо помочь, – согласился Медведь, – уж очень он смешной!

    Пошел Медведь с Иванушкой лесными тропами идут – разговаривают по-приятельски.

    – Ну и глупый же ты! – удивляется Медведь, а Иванушка спрашивает его:

    – А ты – умный?

    – Я-то?

    – Ну да!

    – Не знаю.

    – И я не знаю. Ты – злой?

    – Нет. Зачем?

    – А по-моему – кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем!

    – Ишь ты, как вывел! – удивился Медведь.

    Вдруг видят: сидят под кустом двое детей, уснули. Медведь спрашивает:

    – Это твои, что ли?

    – Не знаю, – говорит Иванушка, – надо их спросить. Мои – есть хотели.

    Разбудили детей, спрашивают:

    – Хотите есть?

    Те кричат:

    – Давно хотим!

    – Ну, – сказал Иванушка, – значит, это и есть мои! Теперь я поведу их в деревню, а ты, дядя, принеси, пожалуйста, дверь, а то самому мне некогда, мне еще надобно похлебку варить!

    – Уж ладно! – сказал Медведь. – Принесу!

    Идет Иванушка сзади детей, смотрит за ними в землю, как ему приказано, а сам поет:

    
     
      Эх, вот так чудеса!

      Жуки ловят зайца,

      Под кустом сидит лиса,

      Очень удивляется!

     

    

    Пришел в избу, а уж хозяева из города воротились, видят: посреди избы кадушка стоит, доверху водой налита, картошкой насыпана да мукой, детей нет, дверь тоже пропала, – сели они на лавку и плачут горько.

    – О чем плачете? – спросил их Иванушка.

    Тут увидали они детей, обрадовались, обнимают их, а Иванушку спрашивают, показывая на его стряпню в кадке:

    – Это чего ты наделал?

    – Похлебку!

    – Да разве так надо?

    – А я почем знаю – как?

    – А дверь куда девалась?

    – Сейчас ее принесут, – вот она!

    Выглянули хозяева в окно, а по улице идет Медведь, дверь тащит, народ от него во все стороны бежит, на крыши лезут, на деревья; собаки испугались – завязли, со страху, в плетнях, под воротами; только один рыжий петух храбро стоит среди улицы и кричит на Медведя:

    – Кину в реку-у!..

   
  
  
   

    П. П. Бажов 

   

   
    

     Медной горы Хозяйка 

    

    Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то.

    День праздничный был, и жарко – страсть. Парун чистый. А оба в горе робили, на Гумешках то есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали и там протча, что подойдет.

    Один-от молодой парень был, неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял завсе тот человек.

    В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой, – ровно его кто под бок толкнул, – проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать – девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть-девка. Слыхать – лопочет что-то, а по-каковски – неизвестно, и с кем говорит – не видно. Только смешком все. Весело, видно, ей.

    Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.

    – Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Ее одежа-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косой-то своей.

    А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить.

    «Вот, – думает парень, – беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта – малахитница-то – любит над человеком мудровать.

    Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:

    – Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-от ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько.

    Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все ж таки девка. Ну, а он парень – ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.

    – Некогда, – говорит, – мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли.

    Она посмеивается, а потом и говорит:

    – Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.

    Ну, парень видит – делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит, обойди-де руду-то с другой стороны. Он обошел и видит – ящерок тут несчисленно. И все, слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены.

    Девка смеется.

    – Не расступи, – говорит, – мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленьки. – А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали.

    Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом:

    – Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу – беда будет.

    Он поглядел под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки-то сбились в одно место, – как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан – батюшки, да ведь это руда медная! Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят.

    – Ну, теперь признал меня, Степанушко? – спрашивает малахитница, а сама хохочет-заливается.

    Потом, мало погодя, и говорит:

    – Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.

    Парню забедно стало, что девка над ним насмехается да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:

    – Кого мне бояться, коли я в горе роблю!

    – Вот и ладно, – отвечает малахитница. – Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик, ты ему и скажи, да, смотри, не забудь слов-то:

    «Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душно́му козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумешках туда спущу, что никак ее не добыть».

    Сказала это и прищурилась:

    – Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать. И так вон лазоревке сказала, чтоб она ему маленько пособила.

    И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног – лапы у ее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:

    – Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела, мол, тебе, – душно́му козлу, – с Красногорки убираться. Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду!

    Парень даже сплюнул вгорячах:

    – Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерке женился.

    А она видит, как он плюется, и хохочет.

    – Ладно, – кричит, – потом поговорим. Может, и надумаешь?

    И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул.

    Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова – дело не малое, а он еще, – и верно, – душно́й был – гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать – тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать.

    Думал-думал, насмелился:

    – Была не была, сделаю, как она велела.

    На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит:

    – Видел я вечор Хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душно́му козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на Гумешках туда спустит, что никому не добыть.

    У приказчика даже усы затряслись.

    – Ты что это? Пьяный али ума решился? Какая Хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!

    – Воля твоя, – говорит Степан, – а только так мне велено.

    – Выпороть его, – кричит приказчик, – да спустить в гору и в забое приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что – драть нещадно!

    Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, – тоже собака не последняя, – отвел ему забой – хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было, – крепость. Всяко галились над человеком. Надзиратель еще и говорит:

    – Прохладись тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то, – и назначил вовсе несообразно.

    Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каелкой помахивать, а парень все ж таки проворный был. Глядит – ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.

    «Вот, – думает, – хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка».

    Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним.

    – Молодец, – говорит, – Степан Петрович. Можно чести приписать. Не испужался душно́го козла. Хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.

    А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а Хозяйка им распорядок дала:

    – Урок тут наломайте вдвое. И чтобы на отбор малахит был, шелкового сорту. – Потом Степану говорит: – Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое.

    И вот, пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет – все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Однем словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней – на Хозяйке-то – меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут-идут, остановилась она.

    – Дальше, – говорит, – на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумешек самое дорогое место.

    И видит Степан огромадную комнату, а в ней постеля, столы, табуреточки – все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью, а на ем цветки медны.

    – Посидим, – говорит, – тут, поговорим.

    Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает:

    – Видал мое приданое?

    – Видал, – говорит Степан.

    – Ну, как теперь насчет женитьбы?

    А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышь-ко, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся-помялся Степан, да и говорит:

    – Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.

    – Ты, – говорит, – друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж али нет? – И сама вовсе принахмурилась.

    Ну, Степан и ответил напрямки:

    – Не могу, потому другой обещался.

    Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она вроде обрадовалась.

    – Молодец, – говорит, – Степанушко. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменну девку. – А у парня, верно, невесту-то Настей звали. – Вот, – говорит, – тебе подарочек для твоей невесты, – и подает большую малахитову шкатулку. А там, слышь-ко, всякий женский прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.

    – Как же, – спрашивает парень, – я с эким местом наверх подымусь?

    – Об этом не печалься. Все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ – обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько.

    Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки – полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:

    – Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне. – А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнехонька горсть. – На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь. – И подает ему.

    Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая, и трясется маленько.

    Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:

    – Куда мне идти? – А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне, – опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладил, а видит – у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт сортом. «Что, – думает, – за штука? Откуда это?» Полез в забой, осмотрел все да и говорит:

    – В эком-то забое всяк сколь хошь наломает. – И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.

    На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали, а у того – у племянника-то, – скажи на милость, ничего доброго нет, все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так.

    – Не иначе, – говорит, – Степан душу нечистой силе продал.

    Приказчик на это и говорит:

    – Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитовую глыбу во сто пуд найдет.

    Велел все ж таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал – на Красногорке работы прекратить.

    – Кто, – говорит, – его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча.

    Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил:

    – Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли – это уж как счастье мое подойдет.

    Вскорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх. Гордятся – вот-де мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышь-ко, Сам-Петербурху. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана.

    – Вот что, – говорит, – даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше пяти сажен долиной.

    Степан отвечает:

    – Меня уж раз оплели. Ученый я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет – увидим.

    Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое:

    – Чуть было не забыл – невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок – сам буду вольный, а жена в крепости.

    Барин видит – парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.

    – На, – говорит, – только старайся смотри.

    А Степан все свое:

    – Это уж как счастье поищет.

    Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал и сама Хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и посейчас в нашем городу, говорят. Как редкость ее берегут.

    С той поры Степан на волю вышел, а в Гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить стала. Так с той поры Гумешки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, слышь-ко, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.

    Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял.

    Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет... Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечко у него тут же в сторонке валяется, не стрелено из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали – она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали – глядят: у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит:

    – Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?

    Настасья – жена-то его – объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитову. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала.

    Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы Хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?

    Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка!

    Худому с ней встретиться – горе, и доброму – радости мало.

     

    1936 г.[1]

   
   
    

     Малахитовая шкатулка 

    

    У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался.

    Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и нешибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо... Ровно как раз впору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда – замается. Как закованный палец-от, в конце нали посинеет. Серьги навесит – хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять – не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли семь рядов только раз и примерила. Как лед кругом шеи-то и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.

    – Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!

    Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:

    – Убери-ко куда от греха подальше.

    Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.

    Как Степан умер да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:

    – Ты, гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.

    Он, этот человек-от, ученой был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях ходил, да его отстранили: ослабу-де народу дает. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всем правильный. Прошенье написать, пробу смыть, знаки оглядеть – все по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.

    Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смышленый, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.

    – Ладно, – говорит, – поберегу на черный день. – И поставила шкатулку на старо место.

    Схоронили Степана, сорочины отправили честь честью. Настасья – баба в соку да и с достатком, стали к ней присватываться. А она женщина умная, говорит всем одно:

    – Хоть золотой второй, а все робятам вотчим.

    Ну, отстали по времени.

    Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья баба работящая, робятишки пословные, не охтимнеченьки живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все ж таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:

    – Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать. Все едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь эко место. А люди деньги бы дали. Разоставок тебе.

    Однем словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов все. Кто сто рублей дает, кто двести.

    – Робят-де твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение тебе делаем.

    Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали.

    Настасья хорошо запомнила, что́ ей старый щегарь говорил, не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:

    – Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.

    От Степана, вишь, осталось трое робятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:

    – Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала. В кого только зародилась! Сама черненька да басенька, а глазки зелененьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.

    Степан пошутит, бывало:

    – Это не диво, что черненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зеленые – тоже дивить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.

    Так эту девчоночку Памяткой и звал. «Ну-ка ты, Памятка моя!» И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет.

    Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала – далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей – Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабешки, и те любовались. Ну, как, – красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:

    – Красота-то красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.

    По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову – пущай-де позабавится. Хоть маленькая, а девчоночка, – с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво – которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а эта все знает. Да еще говорит:

    – Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, да еще кто тебя мягким гладит.

    Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» – да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:

    – Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!

    Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце – пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:

    – Не изломай чего!

    Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе-сенях веником подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот легонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет.

    Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать – кто-то навел его, весь порядок обсказал.

    Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась – на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:

    – Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! – а сам глаза трет.

    Танюшка видит – неладно с человеком, стала спрашивать:

    – Ты как, дяденька, к нам зашел, пошто топор взял?

    А тот знай стонет да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела – зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.

    – Ой, не подходи! – Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход – выбежала через окошко и к суседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет – проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.

    – Как солнцем ударило. Думал – вовсе ослепну. От жары, что ли.

    Про топор и камешки Танюшка суседям не сказала. Те и думают:

    «Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает».

    До Настасьи все ж таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что суседям рассказывал. Настасья видит – все в сохранности, вязаться не стала. Ушел тот человек, и суседи тоже.

    Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то ее, видно, не просто. А сама думает:

    «Оберегать-то ее все ж таки покрепче надо».

    Взяла да потихоньку от Танюшки и других робят и зарыла ту шкатулку в голбец.

    Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опахнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась – не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела – только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит – шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбце и наигралась досыта.

    Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает», – а дочь, как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала.

    – По миру впору придет – тогда продам.

    Хоть круто ей приходилось, – а укрепилась. Так еще сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие робята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали – откуда узоры берет, где шелка достает?

    А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, а востроглазая и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховый бадожок, вроде как странница. Просится у Настасьи:

    – Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко.

    Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой, потом все ж таки пустила.

    – Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок-от у нас сиротский. Утром – лучок с кваском, вечером квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи сколь надо.

    А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.

    «Ишь неочесливая! Приветить ее не успели, а она нако – обутки сняла и котомку развязала».

    Женщина и верно котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку:

    – Иди-ко, дитятко, погляди на мое рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу... Видать, цепкий глазок-от на это будет!

    Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком шиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.

    Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.

    – Поглянулось, знать, доченька, мое рукодельице? Хочешь – выучу?

    – Хочу, – говорит.

    Настасья так и взъелась:

    – И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то, поди-ко, денег стоят.

    – Про то не беспокойся, хозяюшка, – говорит странница. – Будет понятие у доченьки – будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей – надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаем. Кусок имеем.

    Тут Настасье уступить пришлось.

    – Коли припасов уделишь, так о чем не поучиться. Пущай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.

    Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше которое знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывала:

    «Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла!»

    А та еще ровно дразнит, все Танюшку дитятком да доченькой зовет, а крещеное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!

    – Есть, – говорит, – у нас дорогая тятина памятка – шкатулка малахитова. Вот где каменья! Век бы на них глядела.

    – Мне покажешь, доченька? – спрашивает женщина.

    Танюшка даже не подумала, что это неладно.

    – Покажу, – говорит, – когда дома никого из семейных не будет.

    Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько, да и говорит:

    – Надень-ко на себя – виднее будет.

    Ну, Танюшка, – не того слова, – стала надевать, а та знай похваливает.

    – Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.

    Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет – тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное – нет. После этого женщина и говорит:

    – Встань-ко, доченька, пряменько.

    Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет:

    – Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!

    Повернулась Танюшка – перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы, как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойнешенько, будто так и надо. Народу в том помещенье полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подметки не годится.

    В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенечками, как есть заяц. А одежа на нем – уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать – заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.

    Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее и только тут заметила:

    – Ведь каменья-то на ней тятины! – сойкала Танюшка, и ничего не стало.

    А женщина та посмеивается:

    – Не доглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.

    Танюшка, конечно, доспрашивается – где это такое помещенье?

    – А это, – говорит, – царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.

    – А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?

    – Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.

    В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана. Подает ее Танюшке, да и говорит:

    – Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.

    Сказала так-то и ушла. Только ее и видели.

    С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невеселая, да и за крепостного где же вольная пойдет. Кому охота петлю надевать?

    В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда ее обратать можно. Толку все ж таки не выходило. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит:

    – Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы потом не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.

    Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаке кипяток. Бежит как ошпаренный, фырчит про себя:

    – Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый! Такую ли найдем!

    Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет – хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит.

    Суседки уж стали Настасью корить:

    – Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет аль в Христовы невесты ладится?

    Настасья на эти покоры только вздыхает:

    – Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая вконец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку – и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю-думаю так-то, да и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!

    Ну, жить все ж таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла – пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяка – все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день говорит:

    – Видно, край пришел – придется продать шкатулку.

    Сыновья в один голос:

    – Продавай, мамонька. Не продешеви только.

    Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит – пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит:

    – Продавать так продавать. – И даже не стала на прощанье те камни глядеть. И то сказать – у суседей приютились, где тут раскладываться.

    Придумали так – продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то – ноготок, доцарапается! Видят – робята подросли – больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все ж таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-от такой – ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.

    Когда ведь они – приказчики-то – подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душно́го козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был Жареной Зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там еще двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.

    Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно – пороть. Свысока так, с растяжкой – па-роть. О какой недостаче ему заговорят, одно кричит: пароть! Его Паротей и прозвали.

    На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну не гонял. Тамошним охлестышам вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.

    Тут, вишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все ж таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину – сынову-то полюбовницу – за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению.

    – Чем, – говорит, – тебе так-то жить на худой славе, выходи-ко ты замуж. Приданым тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит, поди, на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживешь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо?

    Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.

    – Давно, – говорит, – об этом мечтанье имела, да сказать не насмелилась.

    Ну, музыкант, конечно, сперва уперся:

    – Не желаю, – шибко про нее худа слава, потаскуха вроде.

    Только барин – старичонко хитрой. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем, али улестил, либо подпоил – ихнее дело, только вскорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так – что зря говорить – человек не вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его заступил – из своих заводских, так жалели даже этого Паротю.

    Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная – однем словом, полюбовница. Небось худу-то бы не взял барин. Тоже, поди, выбирал! Вот эта Паротина жена и прослышала – шкатулку продают. «Дай-ко, – думает, – посмотрю, может, всамделе стоящее что». Живехонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы!

    – Ну-ко, – говорит, – милая, покажи, какие-такие камешки продаешь?

    Настасья достала шкатулку, показывает. У Паротиной бабы и глаза забегали. Она, слышь-ко, в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. «Что же это, – думает, – такое? У самой царицы эдаких украшениев нет, а тут на-ко – в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».

    – Сколько, – спрашивает, – просишь?

    Настасья говорит:

    – Две бы тысячи охота взять.

    Барыня порядилась для прилику, да и говорит:

    – Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.

    Настасья, однако, на это не подалась.

    – У нас, – говорит, – такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги – шкатулка твоя.

    Барыня видит – вон какая женщина, – живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает:

    – Ты уж, милая, не продавай шкатулку.

    Настасья отвечает:

    – Это будь в надежде. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.

    Уехала Паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:

    – Ну, как?

    – Запродала, – отвечает Настасья.

    – За сколь?

    – За две, как назначила.

    – Что ты, – кричат, – ума решилась али что? В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь! – И давай-ко цену набавлять.

    Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.

    – Это, – говорит, – вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину, и разговору конец!

    Паротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит – барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка – дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Паротина жена пуще того воззрилась.

    – Что за наваждение? Чья такая? – спрашивает.

    – Дочерью люди зовут, – отвечает Настасья. – Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает – как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить! Что с возу пало – то пропало!

    – Напрасно, милая, так думаешь, – говорит Паротина баба. – Найду я местичко этим каменьям. – А про себя думает: «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо – мой-то дурачок Турчанинов ее не увидал».

    С тем и разошлись.

    Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:

    – Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что – до свиданья! Уеду в Сам-Петербурх либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.

    Похвасталась, а показать на себе новокупку все ж таки охота. Ну, как – женщина! Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. – Ой, ой, что такое! – Терпенья нет – крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала. А неймется. Серьги надела – чуть мочки не разорвало. Палец в перстень сунула – заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается: не таким, видно, носить!

    А она думает: «Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил».

    Сказано – сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер, – и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул даже.

    – Не возьмусь, – говорит, – что хошь давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.

    Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Сам-Петербурху привезла. Там всё и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.

    – Знаю, – говорит, – в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хошь делай.

    Барыня и тут не поняла всего-то, только то и уразумела – неладно дело, боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.

    «Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!»

    Потом опять переводит в уме:

    «Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.

    Приехала, а там новость: весточку получили – старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила – взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Паротина жена получила писемышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что – жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастай:

    – Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.

    Паротя и спрашивает:

    – Чья такая? В котором месте живет?

    Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули – в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала.

    Паротя и говорит:

    – Поглядеть бы.

    А у запивох и заделье нашлось:

    – Хоть сейчас пойдем – освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья, хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.

    Пошли двое ли, трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Подыскиваются, однем словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит – помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Паротя, стал спрашивать:

    – Что поделываете?

    Танюшка говорит:

    – По заказу шью, – и работу свою показала.

    – Мне, – говорит Паротя, – можно заказ сделать?

    – Отчего же нет, коли в цене сойдемся.

    – Можете, – спрашивает опять Паротя, – мне с себя патрет шелками вышить?

    Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазая ей знак подает – бери-де заказ! – и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает:

    – Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях, в царицыном платье, эту вышить могу. Только недешево будет стоить такая работа.

    – Об этом, – говорит, – не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.

    – В лице, – отвечает, – сходственность будет, а одежа другая.

    Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила – через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохи-то Паротины подсмеиваться над ним стали:

    – Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь!

    Ну, вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя – фу ты, боже мой! да ведь это она самая и есть, одежой да каменьями изукрашенная! Подает, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.

    – Не привышны, – говорит, – мы подарки-то принимать. Трудами кормимся.

    Прибежал Паротя домой, любуется на патрет, а от жены впотай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал.

    Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили – помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальешь господскую чарку десятком своих, так и невесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет – последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько да опять за гулянку. Ну, там, на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя все время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских питухов поставил – накачивай-де до отказу! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.

    Паротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:

    – Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увезти. Пущай повезет! Мне такую не надо. У меня вот кто есть! – Да и достает из кармана тот шелковый патрет. Все так и ахнули, а Паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало.

    – Кто такая? – спрашивает.

    Паротя знай похохатывает:

    – Полон стол золота насыпь – и то не скажу!

    Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются – барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:

    – Что вы! Что вы! Околесицу этаку городите! Откуда у заводской девки платье такое да еще каменья дорогие? А патрет этот муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь опух весь!

    Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить:

    – Страмина ты, страмина! Что ты косоплетки плетешь, барину в глаза песком бросашь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья – лгать не буду – не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло. Весь завод про покупку-то знает!

    Барин как услышал про камни, так сейчас же:

    – Ну-ко, покажи!

    Он, слышь-ко, малоумненький был, мотоватый. Однем словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, – как говорится, ни росту, ни голосу, – так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.

    Паротина баба видит – делать нечего, – принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу:

    – Сколько?

    Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заемную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит:

    – Позовите-ко эту девку, про которую разговор.

    Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла, – думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно и посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка – отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает:

    – Зачем звали?

    Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все ж таки нашел разговор:

    – Ваши камни?

    – Были наши, теперь вон ихние, – и показала на Паротину жену.

    – Мои теперь, – похвалился барин.

    – Это дело ваше.

    – А хошь, подарю обратно?

    – Отдаривать нечем.

    – Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.

    – Это, – отвечает Танюшка, – можно.

    Взяла шкатулку, разобрала уборы, – привычно дело, и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:

    – Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять – работа есть.

    Барин тут при всех и говорит:

    – Выходи за меня замуж. Согласна?

    Танюшка только усмехнулась:

    – Не под стать бы ровно барину такое говорить. – Сняла уборы и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит-молит Настасью-то: отдай за меня дочь.

    Настасья говорит:

    – Я с нее воли не снимаю, как она хочет, а по-моему – будто не подходит.

    Танюшка слушала-слушала, да и молвит:

    – Вот что, не то... Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь – тогда выйду за тебя замуж.

    Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Сам-Петербурх стал собираться и Танюшку с собой зовет – лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает:

    – По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты свое обещанье выполнишь.

    – Когда же, – спрашивает, – ты в Сам-Петербурхе будешь?

    – К Покрову, – говорит, – непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.

    Барин уехал, Паротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Сам-Петербурх-от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обую, а она весточку и прислала, – тут она, живет у такой-то вдовы на самой окраине.

    Барин, конечно, сейчас же туда:

    – Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!

    А Танюшка отвечает:

    – Мне и тут хорошо.

    Слух про каменья да турчаниновску невесту и до царицы дошел. Она и говорит:

    – Пущай-ко Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут.

    Барин к Танюшке, – дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:

    – О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. Да смотри не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.

    Барин думает, – откуда у ней лошади? где платье дворцовское? – а спрашивать все ж таки не насмелился.

    Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов-барин спозаранку у крыльца вертится – невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть, – тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ – откуда такая? – валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают – не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов-барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в экой шубейке, он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят – платье-то! У царицы такого нет! – сразу пустили.

    А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:

    – Чья такая? Каких земель царица?

    А барин Турчанинов тут как тут.

    – Моя невеста, – говорит.

    Танюшка эдак строго на него поглядела:

    – Это еще вперед поглядим! Пошто ты меня обманул – у крылечка не дождался?

    Барин туда-сюда, – оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста.

    Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка – не то место. Еще строже спросила Турчанинова-барина:

    – Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана! – И пошла по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.

    – Что, дескать, такое? Видно, туда велено.

    Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.

    Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит – никого нет. Царицыны наушницы и доводят – турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, – что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит – не шевельнется.

    Царица и кричит:

    – Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу – турчаниновску невесту!

    Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:

    – Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!

    С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.

    Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову:

    – Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место – дворец! Тут цену знают!

    Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина желтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит – на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла, на простую грань. Вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:

    – Эх ты, полоумный косой заяц? Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?

    Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в нее, а там все одно: стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли.

    А Паротя, как его отстранили, по кабакам пошел. До ремков пропился, а патрет тот шелковый берег. Куда этот патрет потом девался – никому не известно.

    Не поживилась и Паротина жена; поди-ко, получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены!

    Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху ни духу. Как не было.

    Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть радетельница для семьи была, а все Настасье как чужая.

    И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай поворачивайся – за тем догляди, другому подай... До скуки ли тут!

    Холостяжник – тот дольше не забывал. Все под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.

    Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут:

    – Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизни не увидишь.

    Да еще после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.

     

    1938 г.

   
   
    

     Каменный цветок 

    

    Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт – выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.

    Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

    Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку.

    – Пущай-де переймут все до тонкости.

    Только Прокопьич, – то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, – учил шибко худо. Все у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику:

    – Не гож этот... Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.

    Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича.

    – Не гож так не гож... Другого дадим... – И нарядит другого парнишку.

    Ребятишки прослышали про эту науку... Спозаранку ревут, как бы к Прокопьичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать, – выгораживать стали своих-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

    Приказчик все ж таки помнит баринов наказ – ставит Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику.

    – Не гож этот...

    Приказчик взъедаться стал:

    – До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого...

    Прокопьич знай свое:

    – Мне что... Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет...

    – Какого тебе еще?

    – Мне хоть и вовсе не ставь, – об этом не скучаю...

    Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове – как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопьич их прогнал.

    Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что – навытяжку: что прикажете? А этот Данилко забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули:

    – Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

    На заводскую работу либо в гору все ж таки не отдали – шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гож пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то – вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сироту, и тот временем ругался:

    – Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?

    – Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о чем... Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок широконький... По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А букашка-то и ползет.

    – Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она – и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

    Одно Данилушке далось. На рожке он играть на-учился – куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

    – Сыграй, Данилушко, песенку.

    Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет, – каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.

    Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят – той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной... Самое тут волчье место, глухое... Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой... Так и так обсказали. Ну, из завода тоже побежали-поехали на розыски, да не нашли.

    Расправа тогда, известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже:

    – Экой-то, – говорит, – с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

    Ударил все ж таки – не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь – молчит, втретьи – молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:

    – Я тебя, молчуна, доведу... Дашь голос... Дашь!

    Данилушко дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слыхали. Приказчик, – он тут же, конечно, был, – удивился:

    – Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.

    Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты... Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.

    Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав, да корешков, да цветков всяких у ней насушено да навешано по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен – как эту зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.

    Раз Данилушко и спрашивает:

    – Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

    – Хвастаться, – говорит, – не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.

    – А разве, – спрашивает, – еще не открытые бывают?

    – Есть, – отвечает, – и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок – бегучий огонек. Поймай его – и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.

    – Чем, бабушка, несчастный?

    – А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.

    Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит:

    – Иди-ко теперь к Прокопьичу – малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.

    Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает.

    Прокопьич поглядел на него, да и говорит:

    – Еще такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь – еле живой стоит.

    Пошел Прокопьич к приказчику:

    – Не надо такого. Еще ненароком убьешь – отвечать придется.

    Только приказчик – куда тебе, слушать не стал:

    – Дано тебе – учи, не рассуждай! Он – этот парнишка – крепкий. Не гляди, что жиденький.

    – Ну, дело ваше, – говорит Прокопьич, – было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

    – Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, – отвечает приказчик.

    Пришел Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан – кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

    – Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?

    Данилушко и отвечает:

    – На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

    Прокопьич закричал, конечно:

    – Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?

    – То и понимаю, что эту штуку испортили, – отвечает Данилушко.

    – Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне – первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу... жив не будешь!

    Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал – с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром:

    – Ну-ко, ты, мастер явленый, покажи, как, по-твоему, сделать?

    Данилушко и стал показывать да рассказывать:

    – Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше – пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.

    Прокопьич знай покрикивает:

    – Ну-ну... Как же! Много ты понимаешь. Накопил – не просыпь! – А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок – он и ноги протянет».

    Подумал так, да и спрашивает:

    – Ты хоть чей, экий ученый?

    Данилушко и рассказал про себя.

    Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозванье отцовское – про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.

    Прокопьич пожалел:

    – Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое.

    Потом будто рассердился, заворчал:

    – Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то – не руками, – всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

    Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопьич сам управлял, что ему надо.

    Поели, Прокопьич и говорит:

    – Ложись вон тут на скамеечке!

    Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько, – вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, – все ж таки вскорости уснул. Прокопьич тоже лег, а уснуть не может: все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку – давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую... прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.

    – Вот тебе и Недокормышек! – дивится Прокопьич. – Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок! Ну и глазок!

    Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:

    – Спи-ко, глазастый!

    А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то – тепло ему стало, – и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят не бывало, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко знай посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьича забота – как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.

    – С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава, – живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

    На другой день и говорит Данилушке:

    – Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой уж у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило, – в самый раз она теперь на пироги. Да гляди не ходи далеко-то. Сколь наберешь – то и ладно. Хлеба возьми полишку, – естся в лесу-то, – да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?

    На другой день опять говорит:

    – Поймай-ко ты мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

    Когда Данилушко поймал и принес, Прокопьич говорит:

    – Ладно, да не вовсе. Лови других.

    Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить – пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома, да и спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали. Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.

    В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже прильнул. Ну, как! – понял Прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьичу расскажет, да и спрашивает – это что да это как? Прокопьич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется. «Ну-ко, я...» – Прокопьич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

    Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

    – Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу... По будням с удочкой балуется, а уж не маленький... Кто-то его от работы прячет...

    Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

    – Ну-ко, – говорит, – тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

    Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:

    – Ты чей?

    Данилушко и отвечает:

    – В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу.

    Приказчик тогда хвать его за ухо:

    – Так-то ты, стервец, учишься! – Да за ухо и повел к Прокопьичу.

    Тот видит – неладно дело, давай выгораживать Данилушку:

    – Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.

    Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:

    – Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?

    Данилушко запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит – у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Однем словом, все как есть.

    Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопьичу:

    – Этот, видно, гож тебе пришелся?

    – Не жалуюсь, – отвечает Прокопьич.

    – То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу – до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет.

    Погрозился так-то, ушел, а Прокопьич дивуется:

    – Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.

    – Сам же, – говорит Данилушко, – показывал да рассказывал, а я примечал.

    У Прокопьича даже слезы закапали, – до того ему это по сердцу пришлось.

    – Сыночек, – говорит, – милый, Данилушко... Что еще знаю, все тебе открою... Не потаю...

    Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшенья разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь – у малахитчиков – дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.

    А как выточил зарукавье-змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

    «Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу – Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьича, на оброк отпустить?»

    Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьич пойдет, да и говорит:

    – Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится – только камень без пользы изведет.

    Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:

    – Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?

    Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Однем словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко знай головой потряхивает:

    – Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.

    Барин на приказчиково известие отписал:

    «Пусть тот Прокопьичев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу – на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтоб Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь – с тебя взыск будет».

    Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит:

    – Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

    Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет... Закричал только: «Не твое дело!»

    Ну, вот пошел Данилушко работать на новое место, а Прокопьич ему наказывает:

    – Ты гляди не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

    Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай не делай, а срок отбывай – сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:

    – Еще такую же делай!

    Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:

    – Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!

    Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, – то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, – все как есть наоборот повернул.

    Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать – может-де вдвоем-то скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».

    Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертеж отдал.

    Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, – пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает – хорошо идет дело. Одно ему не по нраву – трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился:

    – Тебе-то что? Придумали – значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они – толком и не знаю.

    Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:

    – Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

    Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, – не выдумают ли вдвоем-то чего новенького, – и говорит:

    – Ты вот что... делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь – твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо – такой и дам.

    Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано – чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать – не одну ночку с боку на бок повертишься. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопьич заметил, спрашивает:

    – Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.

    – И то, – говорит Данилушко, – в лес хоть сходить. Не увижу ли что мне надо.

    С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку – не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело, да и скажет:

    – Потерять не потерял, а найти не могу.

    Ну, которые и запоговаривали:

    – Неладно с парнем.

    А он придет домой и сразу к станку да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:

    – Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.

    Прокопьич давай отговаривать:

    – На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор – сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать – только и всего.

    Ну, Данилушко на своем стоит.

    – Не для барина, – говорит, – стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желанье так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

    По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

    – Лента каменная с дырками, каемочка резная...

    Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопьичу сказал:

    – По дурман-цветку свою чашу делать буду.

    Прокопьич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу:

    – Ну, ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай... Не могу ее из головы выбросить.

    Прокопьич отвечает:

    – Ладно, мешать не стану, – а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».

    Занялся Данилушко чашей. Работы с ней много – в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать:

    – Вот хоть бы Катя Летемина – чем не невеста? Хорошая девушка... Похаять нечем.

    Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопьич будто ненароком и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:

    – Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди – молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.

    Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумал сделать. Катя – невеста-то – с родителями пришла, еще которые... из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.

    – Как, – говорит, – только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!

    Мастера тоже одобряют:

    – В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь – пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

    Данилушко слушал-слушал, да и говорит:

    – То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него – сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.

    – А где оплошал, – смеются мастера, – там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.

    – Вот-вот... А где, спрашиваю, красота камня? Тут дрожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

    Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.

    Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говаривал:

    – Камень – камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое – точить да резать.

    Только был тут старичок один. Он еще Прокопьича и тех – других-то мастеров – учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке:

    – Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера...

    – Какие мастера, дедушко?

    – А такие... в горе живут, никто их не видит... Что Хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

    Всем любопытно стало. Спрашивают, – какую поделку видел.

    – Да змейку, – говорит, – ту же, какую вы на зарукавье точите.

    – Ну, и что? Какая она?

    – От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает – не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки... Того и гляди – клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

    Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:

    – Не знаю, милый сын. Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

    Данилушко на это и говорит:

    – Я бы поглядел.

    Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:

    – Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? – да в слезы. Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать:

    – Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.

    Старик разгорячился, по столу стукнул:

    – Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.

    Мастера смеются:

    – Хлебнул, дедушко, лишка!

    А он свое:

    – Есть каменный цветок!

    Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, а про свадьбу и не поминает. Прокопьич уж понуждать стал:

    – Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того и жди – пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?

    Данилушко одно свое:

    – Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.

    И повадился он на медный рудник – на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит:

    – Нет, не тот...

    Только это промолвил, что-то и говорит:

    – В другим месте поищи... у Змеиной горки.

    Глядит Данилушка, – никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли... Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:

    – Слышишь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

    Оглянулся Данилушко – женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.

    «Что, – думает, – за штука? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?»

    Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.

    Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.

    Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень – на руках не унести – и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется... Ну, все как есть... Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопьичу:

    – Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!

    Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки – все пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит – живой цветок-то хоть рукой пощупать. Ну, а как до верху дошел – тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки – как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то... Не живой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся – чего еще парню надо? Чаша вышла – никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, – поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.

    – Ладно, – говорит, – больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. – И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит – вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:

    – Погоди маленько, доделка есть.

    Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову кто-то и помянул про это – вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего? – и про камень припомнил: – Ведь как положенный был! И голос на руднике-то... про Змеиную же горку говорил».

    Вот и пошел Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорашивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу, – думает, – отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит – у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал. Только и то думает:

    «Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит – молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

    – Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

    – Не вышла, – отвечает.

    – А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

    – Нет, – отвечает, – не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

    – Показать-то, – говорит, – просто, да потом жалеть будешь.

    – Не отпустишь из горы?

    – Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.

    – Покажи, сделай милость!

    Она еще его уговаривала:

    – Может, еще попытаешь сам добиться! – Про Прокопьича тоже помянула: – Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. – Про невесту напомнила: – Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.

    – Знаю я, – кричит Данилушко, – а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

    – Когда так, – говорит, – пойдем, Данило-мастер, в мой сад.

    Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.

    И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.

    – Ну, Данило-мастер, поглядел? – спрашивает Хозяйка.

    – Не найдешь, – отвечает Данилушко, – камня, чтобы так-то сделать.

    – Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. – Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.

    Пришел Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал – песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

    – Что с тобой? Ровно на похоронах ты!

    А он и говорит:

    – Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу.

    На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:

    – Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся.

    Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром, – не лучше ли ему станет».

    А подружкам что... Рады-радехоньки.

    – И то, – кричат, – проводить надо. Шибко он близко живет – провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.

    Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит – вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще такое причитанье петь придумали».

    Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться – кому куда, а Данилушко уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел.

    Прокопьич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку, как ножом по сердцу, резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает:

    – Ты что это с чашами-то?

    – Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

    – Давно, – говорит, – пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.

    Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопьич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопьичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал...

    Потом взял балодку да как ахнет по дурман-цветку, – только схрупало. А ту чашу, – по барскому-то чертежу, – не пошевелил! Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

    Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал:

    – Хозяйка взяла его в горные мастера.

    На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.
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     Зайка[2] 
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     В некотором царстве, в некотором государстве, в высокой белой башенке на самом на верху жила-была Зайка.

     В башенке горели огни, и было в ней светло, и тепло, и уютно.

     Лишь только солнце подымалось до купола и в саду петушок-золотой гребешок появлялся, приходил к Зайке старый кот Котофей Котофеич. Впрыгивал Котофей в кроватку и бережно бархатной лапкой будил спящую Зайку.

     Просыпались у Зайки синие глазки, заплетала Зайка свою светлую коску. Котофей Котофеич пел песни.

     Так день начинался.

      

     Зайка скакала, беленькая плясала. С ней скакала Лягушка-квакушка с отбитою лапкой[3], плясали две Белки-мохнатки. А гадкий Зародыш[4] садился на корточки в угол, хлопал в ладошки да звонил в серебряный колокольчик.

     То-то веселье, то-то потеха!

     И обедать готово, а Зайку за стол не усадишь.

     Завязывал Котофей Котофеич Зайке салфетку, и принималась Зайка кушать зайца жареного да козу паленую, а на загладку «пупки Кощея»[5], такие сладкие, такие вкусные, малиновые и янтарные, – весь ротик облипнет.

     Тут Лягушка-квакушка себе мух ловила, а Белки-мохнатки орешки грызли.

     Но вот заходило за домик Барабаньей Шкурки красное солнце, проходила мимо башенки старуха Буроба, проносила Буроба огромный мешок за плечами.

     Не дай бог повернет Буроба в башенку! Подымется Буроба наверх по лестнице, возьмет Зайку в мешок, унесет с собою да и съест.

     Которые дети спать не ложатся, Буроба в мешок собирает.

     Котофей Котофеич уж охаживал кроватку, усатой мордочкой грел пуховую Зайкину думку, сон нагонял.

     Зайка зевать начинала, просилась в кроватку.

     Выползал из ямки Червячок. Рос Червячок, распухал, надувался, превращался в огромного страшного червя, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал к себе в ямку.

     В окне показывался Кучерище[6], подпирал Кучерище скулы кулаками, ел Зайкины игрушки.

     А Зайка расплетала свою светлую коску, скидывала с себя платьице и чулочки да в кроватку бай-бай ложилась.

     И подымался из-за угла гадкий Зародыш, залезал Зародыш в фонарик, дул в огонек. И огонек становился огонечком с ноготок Зайкин.

     Васютка, сынишка Кучерищев[7], затягивал в трубе тонко песенку, – сонную песенку.

     Так вечер кончался, ночь начиналась.

      

     Ночью нередко Зайка ловила рыбку.

     И чихал же наутро старый кот Котофей Котофеич, не пел песен.

     А бедная Зайка замирала от страха: по лестнице шлепала-топала старуха Буроба с огромным мешком за плечами, пробиралась Буроба наверх к Зайке.

      

     Которые дети по ночам ловят рыбку, Буроба в мешок собирает.
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     По праздникам, когда Петушок-золотой гребешок пел голосистей, а Курочка-кудахточка несла золотое яичко и солнышко ярче и светлее светило в башенку, вылезал из отдушника кум Котофея Котофеича – Чучело-чумичело.

     Чучело-чумичело до самого обеда ходил на голове перед Зайкой, – все животики надрывала себе Зайка от хохота, а после обеда Чучело усаживался на шесток вместе с Котофеем Котофеичем, и у них разговор начинался.

     Прислушивалась Зайка, но понять ничего не могла.

     Чучело-чумичело все рассказывал о крысах, да о мышах, да о мышатах маленьких. А Котофей Котофеич себе под нос мурлыкал.

     Раз Котофей Котофеич говорит куму:

     – Чучело-чумичело-гороховая-куличина, беда мне с Зайкой, да и только! Сам видишь, обносилась вся, локотки продраны, чулочки все в дырках, а какие были кружевца на штанишках, давно от них и помину нет, все обшаркались.

     – Эх, кум, кум, – отвечал укоризненно Чучело, – чего ж ты загодя не сказал: приходил вчера ко мне Волчий Хвост, предлагал Хвост кубышку с золотом, да на что мне золото, я и без золота Чучело.

     – Может, опять придет?.. – замурлыкал Кот. – Ни зайца у нас жареного, ни козы паленой, ничего на обед не было, а одними «пупками Кощея» сыт не будешь, да и «пупков» всего ничего осталось.

     Призадумался Чучело-чумичело, да и говорит Котофею:

     – Так ты, кум, вот что, как пойдешь ужотко за мышами, загляни ко мне в отдушник, там я тебе пошепчу на ушко что-то.

     Рано легла баиньки Зайка, а глазки все не спали – глядели, а ушки все не спали – слушали.

     То червячок из ямки покажется.

     То Васютка в трубе запищит.

     – Велите дать говядинки, говядинки! – пищал из трубы Васютка.

     Так Зайку все и разгуливало.

     Уж Котофей Котофеич все свои песни перепел, все сказки порассказал, а Зайка все ворочается, перекладывается, то на один бочок, то на другой.

     – Спи, деточка, а то люди ночь разберут, – уговаривал Кот.

     Только когда Петушок-золотой гребешок прокукарекал полночь, а в домике Барабаньей Шкурки труба закурилась, Зайка засопела носиком и завела далеко-далеко свои синие глазки: прямо на пруд... ловить рыбку.

     А Котофей Котофеич прыг с кроватки да тихонько к отдушнику.

     Покликал Кот Чучела-чумичела. Высунул Чучело мурло из отдушника. И шептались они долгое время.
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     Наутро Котофей Котофеич не чихал, не пел песен, снаряжал Котофей свою Зайку в путь-дорожку.

     Говорил Кот Зайке:

     – Зайка беленькая, отправляйся, моя курнопяточка, в темный лес, иди все прямо-прямо, и будет тебе избушка Бабы-Яги. Заглянуть к Яге в окошко можно, а входить не входи в избушку. Яга тебя без шапки-невидимки заметит и съесть захочет. Ты иди лучше мимо избушки наискосок по тропинке, пролезай через шиповник, не бойся, пальчиков не оцарапаешь. Так-то, Зайка, так-то, беленькая! Встретит тебя птица Гагана[8], поздоровайся с птицей: Гагана тебе птичьего молочка даст. Покушаешь молочка и снова в путь трогайся. К полночи придешь к подземелью, не туркайся в дверь, а залезай прямо на дерево и жди, что будет. Пройдет мимо дерева слепышка Листин»[9], прошуршит листьями, не бойся: Листин не страшный, Листин только пугать любит. Пролетит мимо дерева Сорока-белобока, проскачет Коза рогатая, ты не бойся: больно Коза не забодает, – жди, что дальше будет. Выйдут из подземелья двенадцать черных разбойников, ты слушай, что станут говорить разбойники, заруби их слова себе на носике, а когда пропадут разбойники, спускайся в подземелье и скажи то, что они говорили.

     Простилась Зайка с Котофеем Котофеичем, простилась с Лягушкой-квакушкой, простилась с Белками-мохнатками, простилась с гадким Зародышем и с Червячком из ямки.

     Все дружно проводили Зайку до самой последней ступеньки, назад в башенку вернулись, и занялся всякий своим делом.

     Лягушка-квакушка мух ловила; Белки-мохнатки орешки грызли; Зародыш в ладошки хлопал да звонил в серебряный колокольчик; Червячок выползал из ямки, рос, надувался, превращался в огромного страшного червя, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал в ямку.

     А Котофей Котофеич по башенке с топориком похаживал, приводил все в порядок, подшивал и подглаживал, а то заберется в Зайкину кроватку и там лапкою гостей замывает.

     Каждый вечер все в кружок садились, пили чай – дули на блюдечко, вспоминали свою беленькую Зайку.

     Васютка, сынишка Кучерищев, в трубе скучал-насвистывал.

     – Зайка-Зайка, вернись-перевернись! – насвистывал из трубы Васютка.

     Кучерище в окне игрушки ел.
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     Как сказал Котофей Котофеич, так все и вышло.

     Не успела Зайка оглянуться в лесу, попался ей Медведь с Мужиком: Медведь с Мужиком[10] стояли на палочке, ковали железо, пели песни. Поздоровалась Зайка с Медведюшкой и дальше пошла. Шла Зайка, шла и видит, стоит избушка на курьих ножках, на собачьих пятках. Заглянула Зайка в окошко, а в избушке Баба-Яга спит, распустила длинные уши: одно ухо вместо подушки, а другим, будто одеялом, с головкою покрыта. Показала Зайка пальчиками нос Бабе-Яге да скорее наискосок по тропинке. Выпорхнула из шиповника птица Гагана, ударила оземь красным крылом. Поздоровалась Зайка с Гаганой, взяла у птицы кувшинчик с птичьим молочком, выпила молочко и дальше тронулась в путь.

     Вот видит Зайка подземелье, подходит она к двери, а дверь из человечьих костей и скрипит, и светится. Забоялась Зайка да на дерево. Вскарабкалась, ждет – навострила ушко.

     Прошел слепышка Листин, прошуршал листьями, пролетела Сорока-белобока, проскакала Коза рогатая, упала с неба сестричка-звездочка, и растворилась дверь из человечьих костей, – задрожали у Зайки поджилки, – и двенадцать черных разбойников вышли из подземелья, и сказали разбойники в один голос:

     – Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток!

     И тотчас дверь подземелья закрылась.

     Постояли разбойники, позевали на месяц. Сказали разбойники в одно слово:

     – Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток!

     И тотчас дверь подземелья раскрылась.

     А как пропали разбойники, спрыгнула Зайка с дерева да все слова разбойничьи и повторила.

     И дверь снова раскрылась, и Зайка вошла в подземелье.

     Видит Зайка огромный хрустальный зал, по углам банки, в банках золотые рыбки плавают. Хотела Зайка хоть одну рыбку поймать, да одумалась. Подошла к семивинтовому столу. На семивинтовом столе – черная шкатулка, на черной шкатулке – шитое разноцветными шелками полотенце, а по полотенцу беленькая Мышка-хвостатка бегает. Поздоровалась Зайка с Мышкой-хвостаткой, подала ей Мышка золотой ключик. Приняла Зайка от Мышки золотой ключик, отперла шкатулку. А как открыла крышку, глазенки так и забегали: вся шкатулка до самого верху была полна бисерными кошельками. Взяла Зайка один кошелек с голубенькими цветочками, – больно уж кошелек ей понравился, хотела Зайка его в сумочку положить, а из кошелька вдруг золото орешками и посыпалось. Схватилась Зайка подбирать золото, а двенадцать черных разбойников встали с своего места да всю шкатулку Зайке и отдали.

     – Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! – сказала Зайка по-разбойничьи.

     Дверь раскрылась.

     И Зайка была такова.
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     Вся башенка поднялась на ноги, когда Петушок-золотой гребешок прокричал о беленькой Зайке:

     – Беленькая Зайка домой бежит!

     Все спустились по лестнице вниз и на пороге встретили Зайку.

     Зацеловали беленькую, задушили курнопяточку: так были все рады-радехоньки.

     А Зайка едва дух переводит, закраснелась, запыхалась вся, все штанишки спустились, по земле волокутся, а волоски взбились хохликом.

     Подала Зайка шкатулку Котофею Котофеичу, говорит Коту:

     – Вот тебе, Кот, находка, разбирайся!

     А сама села присесть да как убитая тут же на месте и заснула.

     И спала Зайка целых три дня и три ночи без просыпу.

     Вышел из отдушника Чучело-чумичело, стал ходить на голове перед Зайкой. Видит Чучело, не обращает Зайка на него внимания, пошушукался с Котофеем Котофеичем и опять в отдушник забрался.

     Котофей Котофеич загреб золото, стал считать. И день считал, и другой считал, все со счета сбивается, – ничего не выходит.

     Побежал Кот к Барабаньей Шкурке за мерой.

     – Дай, – говорит, – мерку мне на минутку.

     – А зачем вам мера? – спрашивает Барабанья Шкурка.

     – «Кощеевы пупки» считать.

     – Хорошо, – ухмыльнулась Барабанья Шкурка, – дам я вам меру, только смотрите, не затеряйте.

     А сама думает:

     «Тут дело не чисто, кто же это „пупки Кощеевы“ мерой считает – „пупки“ в коробках на фунты продаются!»

     А чтобы вернее дознаться, что будет Кот мерить, намазала Шкурка дно у своей меры липким медом.

     Взял Котофей Котофеич Шкуркину меру и домой в башенку.

     А уж мерил Кот, мерил, мерил-мерил – конца-краю не видно.

     А как вымерил до последнего золотого, отнес меру Барабаньей Шкурке, накупил платьицев и игрушек, нарядил Зайку и сел себе тихомолком гостей замывать.

     Тут пошел такой в башенке пляс, хоть образа выноси из дому.

     Не плясали, а бесновались. Больше всех отличалась Лягушка-квакушка, до того дошла Квакушка, что под вечер еще одну лапку себе отбила и осталась всего о двух лапках задних.

     Ну и Чучело-чумичело, нечего сказать, постарался – Чучело-чумичело лицом в грязь не ударил: ходивши на голове, мозоль натер себе Чучело на самом носу.

     То-то веселье, то-то потеха!

     А Барабанья Шкурка не моргала. Как принес ей Котофей Котофеич меру, Шкурка всю меру во все глаза оглядела и на самом донышке нашла золотой, – прилип золотой к меду.

     И порешила Шкурка разведать, откуда такое богатство попало в руки Зайки.

     Много годов живет на белом свете Барабанья Шкурка, сундуки Шкурки доверху золотом завалены, а такого золота она глазом отродясь не видала, ни слухом не слыхала: не простое золото, а серебряное!

     И стала Барабанья Шкурка подсылать к беленькой Зайке двух своих жогов подручных: Артамошку-гнусного да Епифашку-скусного.
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     Нос крючком, голова сучком, брюшко ящичком, а все само жилиное и толкачиком, – такие эти были Артамошка с Епифашкой.

     В первый раз пришли они чуть свет в башенку. В другой раз – в сумерки, в третий раз – поздно вечером, и повадились. И днюют и ночуют пакостники, отбоя нет.

     Придут они в башенку, рассядутся на кухне и клянчают. Немытые, нечесаные, – страсть взглянуть.

     Разжалобили жоги Зайку.

     Пробовала Зайка посылать им грибков да щавелику, – не помогает, все свое тянут, все еще клянчают. Еще больше разжалобили Зайку.

     И стала Зайка их в комнаты пускать.

     А как влезли они в комнаты, – тут уж ничем их не выживешь.

     Зайка скачет, беленькая пляшет, а они мороками[11] по башенке бродят, все трогают, все нюхают, а то в игры свои играть примутся: либо угощают друг дружку мордой об стол, либо в окно выбрасываются, – такие эти были Артамошка с Епифашкой.

     Остерегал Зайку старый кот Котофей Котофеич:

     – Ой, Зайка, ой, беленькая, не водись ты с этими полосатыми: шатия эта шатается, не будет прока, помяни ты мое котово верное слово... С Буробою они знаются, тетенькою Буробу величают, сам слышал, тоже и башмачок твой намедни сожрали, да то ли еще натворят, ой, Зайка, ой, беленькая!

     А Зайка хохочет.

     – Старый ты, ворчун, все б тебе ворчать, иди-ка ты лучше да мышек топчи.

     – Не могу я больше мышек топтать, – грустно вздыхал Котофей Котофеич и снова принимался журить Зайку.

     Раз села Зайка в ванночку мыться. Котофей Котофеич головку ей мылил, банные песни пел. И случись такой грех: попало едкое мыло Коту в глаз.

     Пошел Котофей Котофеич в кухню глаз промывать, а Артамошка с Епифашкой стук к Зайке в ванночку.

     – Расскажи да расскажи, Заинька, откуда бисерные такие кошельки у тебя разноцветные да откуда золото такое не простое, а серебряное?

     Зайка все язычком и выболтала. Вернулся из кухни Котофей Котофеич, а уж Артамошки с Епифашкой и след простыл.

     И с той поры сгинули они из глаз, полосатые, словно никогда их и земля не носила. Призналась Зайка Котофею Котофеичу.

     Встревожился Котофей Котофеич.

     – Пропали мы, пропали все пропадом! – одно твердил старый Кот.

     Проснется Зайка ночью попить, покличет Котофея Котофеича, а Кота нет у кроватки: Котофей Котофеич целыми ночами напролет перешептывался с Чучелом-чумичелом, куму свое горе поверял.

     Всякий праздник, как всегда, вылезал из отдушника Чучело-чумичело, ходил до обеда на голове перед Зайкой, а после обеда, сидя на шестке с Котофеем Котофеичем, оба об одном рассуждали и на разные лады умом раскидывали, как из беды Зайку выпутать: неспроста приходили полосатые, наделают они дел, не оберешься.

     – Пропали мы, пропали все пропадом! – твердил старый Кот.
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     Артамошка с Епифашкой потирали себе руки от удовольствия: так ловко провели они Зайку и носик ей натянули курносенький.

     Получили жоги в награду от Барабаньей Шкурки старую собачью конурку на съедение. Засели в конурку, лакомились да облизывались.

     А Барабанья Шкурка намотала себе на ус разговор полосатых и недолго думая снарядилась в поход за шкатулкой: добывать себе черную шкатулку с не простым, а с серебряным золотом.

     И случилось с Барабаньей Шкуркой то же, что и с беленькой Зайкой.

     Пришла Шкурка в полночь к подземелью, влезла на дерево. Вышли из подземелья двенадцать черных разбойников, постояли разбойники, позевали на месяц, сказали заклинание и пропали.

     – Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! – повторила Барабанья Шкурка разбойничьи слова.

     Дверь раскрылась, и Шкурка вошла в подземелье.

     Обошла Шкурка весь хрустальный зал, все переглядела и все перетрогала, забрала с семивинтового стола черную шкатулку да к двери.

     А дверь не раскрывается.

     И барабанила Шкурка, колотила дверь из всей мочи.

     А дверь не раскрывается.

     Забыла Шкурка впопыхах разбойничье заклинание.

     А разбойники встали с своего места, окружили Шкурку да всю ее и измяли.

     И превратилась Барабанья Шкурка в кожу, а из кожи сапогов да башмаков понаделали, и пошла Шкурка по мостовым шмыгать да ноги натирать, – пропала Шкурка пропадом.

    
    
     
      8 

     

     Именины Зайки совпали с известием – мухи рассказывали, что Барабанья Шкурка в кожу превратилась.

     Бегал Котофей Котофеич в домик к Шкурке, но ни единой души не нашел в домике: Артамошка с Епифашкой в лес улизнули и там свили гнездо себе, живут-поживают, творят пакости да народ смущают.

     Три дня праздновали в башенке именины, и пир горой шел.

     На третий день, когда Кучерище объелся игрушками, а Чучело-чумичело голову потерял, прокралась незаметно в башенку старуха Буроба да за суматохой все добро и поклала себе в мешок.

     И лишилась Зайка серебряного золота, и черной шкатулки, и бисерных кошельков.

     Только наутро хватились, – туда-сюда, да, видно, уж чему быть, того не миновать.

     Ну хоть бы тебе что, словно в воду кануло!

     Мрачный ходил Котофей Котофеич, завязывал ножку у стола[12] и снова и снова принимался пропажу искать.

     – Не завалилось ли куда! – мурлыкал Кот.

     И с отчаяния Кот обмирал на минуту и опять ходил мрачный.

     Ночью покликал Котофей Котофеич Чучела-чумичела. Чучело долго не отзывался.

     – Трудно тебе, кум, без головы-то? – соболезновал Кот.

     – Страсть трудно, не приведи бог.

     – А я тебе, кум, мышиной мази принес, ты себе помажь шею, оно и пройдет.

     – Мажусь, не помогает.

     – А у нас, кум, несчастье.

     – Слышал.

     – Подумай, кум, выручи.

     – Ладно.

     Отошел Кот от теплого отдушника, обошел вдоль и поперек всю башенку, потрогал засовы – крепко ли держатся, – успокоился и замурлыкал.

     В окне сидел Кучерище, давился, – больше не ел игрушек.

     Покатывался со смеху гадкий Зародыш, катался в фонарике.

     И шалил огонек: то вспыхнет, то не видать.

     А по лестнице шлепала-топала старуха Буроба с огромным мешком за плечами, шарила в потемках Буроба, метила в башенку, подымалась на пальчики, подступала тихонько к двери, отмыкала волшебным ключом тяжелый засов, приотворяла дверь...

     – Кис-кис! – плакала Зайка от страха.

      

     Которые дети любят поплакать, Буроба в мешок собирает.
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     Много ломал голову Котофей Котофеич с Чучелом-чумичелом: жалко им было беленькую Зайку, не было у Зайки ни кошельков бисерных, ни зайца жареного, ни козы паленой, ни «пупков Кощея», и личико у Зайки стало такое грустненькое, глазки заплаканы.

     И порешили Котофей с Чучелом: опять идти Зайке к подземелью и проделать все, что в первый раз делала, и тогда все пойдет как по маслу, – будет и черная шкатулка, будут бисерные кошельки, будет и золото не простое, а серебряное.

     – Только смотри, Зайка, будь осмотрительна! – напутствовал Кот свою Зайку.

     Не тут-то было.

     Шагу не сделала Зайка, попала в беду.

     Ну, заглянула Зайка в окошко к Яге, ну и хорошо, идти бы ей себе дальше, нет, не утерпела. Захотелось ей поближе посмотреть. Отворила Зайка дверку да шасть в избушку. И это бы ничего, с полбеды, а то возьми да и ущипни Ягу за ушко. Яга проснулась, Яга осерчала, села Яга в ступу да за беленькой Зайкой мигом в погоню.

     Боже ты мой, чего только не натерпелась бедняжка! И с дороги-то Зайка сбилась, и сумочку Зайка потеряла, и наголодалась и продрогла вся. Спасибо, Коза рогатая на пути попалась, а то хоть ложись да помирай, вот как! Шла Коза бодать, приметила под кустиком Зайку, накормила Зайку молочком, взяла к себе на закорки да на дорогу и вынесла.

     Вот она какая – Коза рогатая! Шла Зайка, шла, пришла к подземелью, влезла на дерево. Вышли двенадцать черных разбойников сердитые-пресердитые, сказали заклинание и скрылись.

     – Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! – сказала Зайка по-разбойничьи.

     И когда растворилась дверь и Зайка попала в подземелье, захлопала Зайка в ладошки от радости: все как стояло на своем месте, так и осталось стоять, – и семивинтовый стол, и черная шкатулка, и банки с золотыми рыбками.

     Узнала Зайку Мышка-хвостатка, бросилась к Зайке с золотым ключиком. Взяла Зайка у Мышки ключик, и захотелось ей наперед рыбку поймать, только одну, самую маленькую. А как поймала Зайка рыбку, – Буроба тут как тут.

     – А, – говорит, – попалась!

     Тут Зайка сложила ручки крестиком да бултых в банку прямо к рыбкам.

     И рыбкой, не Зайкой, поплыла.
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     Двенадцать родилось молодых месяцев, и один за другим двенадцать ясных они рождались слева. С левой стороны показывались месяцы рогатые старому коту Котофею Котофеичу. И Кот вздыхал тяжко.

     Недоброе предвещали месяцы: не было Зайки, не возвращалась Зайка беленькая к себе в башенку.

     И бросили Белки каленые орешки грызть, помчались в лес разыскивать Зайку, но и Белок не было, не возвращались Мохнатки в башенку.

     И сидела в Зайкиной кроватке Лягушка-квакушка под Зайкиной думкой, квакала.

     – Кис-кис! – кто-то кликал, как Зайка, в долгие ночи.

     – Чучело-чумичело-гороховая-куличина, выручи! – мяукал жалобно Котофей Котофеич, не отставал от Чучела.

     Но Чучело, измазанный мышиной мазью, без головы ничего не мог выдумать.

     – У меня, кум, что-то вроде мышиной головы пробивается, и я боюсь, ты меня поймаешь и съешь.

     – Да не съем, – клялся Кот, – провалиться мне на месте, не съем тебя, только выручи!

     – Ладно.

     Неладно было в башенке, пусто: ни стрекотни, ни говора, ни смеха.

     Только Васютка, сынишка Кучерищев, свистел в трубе, пересвистывал визгливо.

     И ночь приходила, приникала к окну темными лохмами, застила свет, а Котофей Котофеич все сидел у окна пригорюнившись, не спускал глаз, глядел на дорогу.

     В окне сидел Кучерище.

     Привязался Кот к Кучерищу, а Кучерище к Коту.

     Оба в оба глядели.

     – Надоумь меня, Демьяныч! – мяукал Кот.

     Кучерище ощеривался:

     – Дай сроку, Котофеич, все устроится.

     И молча выползал Червячок из ямки. Рос Червячок, распухал, надувался, превращался в огромного страшного червя, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал к себе в ямку.

     – Кис-кис! – кто-то кликал, как Зайка, из ночи и грустно и жалостно.

     Огонечек в фонарике таял.
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     Ранним рано, еще Петушок-золотой гребешок не примаслил головки, вышел Котофей Котофеич из башенки выручать свою Зайку.

     Всю дорогу по наущению Кучерища Демьяныча и Чучела-чумичела шел Кот степенно, заводил умные речи. Никого не обошел он, со всяким хлеб-соль кушал. Встретились Коту по дороге два Козла-барана[13], ударялись Козлы-бараны друг о друга стычными лбами. Кот и Козлов не забыл, помяукал бодатым. Переночевал он ночь у Бабы-Яги, с Ягой крысьи хвостики ели. Посидел часок-другой у Артамошки с Епифашкой, осмотрел их гнездо, похитрил чуточку.

     – Зайка теперь рыбкой плавает, доловилась! – ехидничали полосатые.

     – А я ее съем! – подзадорил Кот.

     – Ан не съешь!

     – Ан съем, и очень просто съем!

     – Да как же ты ее съешь? Разбойники ее караулят!

     – Ну и пускай себе караулят.

     – Разве что Коза... – почесался Артамошка.

     – Конечно, Коза! – подхватил уверенно Кот, будто зная в чем дело.

     – А даст ли Коза холодненькую водицу? – усумнился Епифашка.

     – За водицей дело не станет, Гагана обещала! – сказал Артамошка.

     Слово за слово, всю подноготную Кот и выведал.

     Насулили Коту Артамошка с Епифашкой золотые горы, пошли Кота проводить, да на другую дорогу и вывели: не к подземелью, а нарочно опять к Зайкиной башенке.

     Вот они какие, полосатые!

     Уж и плутал Кот, плутал, только на осьмую ночь пришел Кот к подземелью.

     Все, как водится, вышли двенадцать черных разбойников, сказали разбойники заклинание и скрылись.

     – Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! – сказал Кот по-разбойничьи и вошел в подземелье.

     Вошел Кот в подземелье да хвост поджал.

     Неласково встретили Кота двенадцать черных разбойников.

     – Иди, Котофей, – сказали разбойники, – отправляйся, Котофеич, подобру-поздорову домой, пока цел, нет у нас тут для тебя никакой корысти.

     – А Зайка? – замяукал Кот.

     – Зайка! – заартачились[14] разбойники: – Не отдадим мы тебе Зайку никогда! Зайка у нас рыбкой плавает, и мы на ней все женимся: такая она беленькая, беляночка.

     – Ну, вы меня хоть чаем угостите, а я вам сказку скажу, – будто сдался Кот.

     Согласились разбойники, велели самовар подать, а сами расселись вкруг Кота, рты разинули.

     Кот пил вприкуску, передыхал, сказывал.

     Рассказывал Кот длинную-длинную сказку о каких-то китайских яблочках и о купце китайском, запутанную сказку без конца, без начала.

     Разбойники слушали, слушали Кота и заснули. А как заснули разбойники, опрокинул Кот чашку на блюдечко, да и пошел по банкам ходить, искать Зайку.

     – Кис-кис! – тихонько покликала Зайка.

     Котофей Котофеич и догадался, выловил Зайку лапкой, обернул в платочек да себе в карман и сунул.

     А разбойники дрыхнут, ничего не видят, ничего не слышат.

     Тут загреб Котофей Котофеич в охапку черную шкатулку, сказал заклинание да поминай как звали.

     – Э-эх! – укорял дорогой Котофей свою Зайку-рыбку.

     – Да я, Котофей Котофеич, только одну хотела рыбку поймать, самую маленькую.

     – Ну и стала рыбкой, прости господи! – чихал Кот, не унимался.

     Зайка едва дух переводила, так прытко стремился Кот в башенку.

     И только когда сестричка-звездочка с елки на Кота глянула, сел Кот посидеть немножечко.

     Вынул Котофей Котофеич платочек из кармашка, развернул платочек, покликал Козу рогатую.

     Прибежала Коза рогатая, дала Зайке-рыбке холодненькой водицы. И превратилась Зайка-рыбка в настоящую беленькую Зайку.

     – Опасность, друзья мои, миновала: разбойники ошалели от гнева, пустили погоню... да не в ту сторону.

     – Ну, спасибо тебе, Коза рогатая, – благодарил Кот, – заходи когда к нам Зайку пободать.

     – Хорошо, зайду когда-нибудь, – отвечала Коза, – да лучше вот что, я вас сейчас до дому провожу.

     Так втроем и отправились: Кот Котофей, Зайка да Коза рогатая.

     Много было страху и опаски: и с дороги сбивались, и погоня чуялась, и топали шаги Буробы.

     Артамошка с Епифашкой попали впросак и в отместку Коту свои козни строили.
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     Радость необычайная, радость невыразимая! Достигли путники башенки!

     Пошел в башенке дым коромыслом.

     Снова пляс, снова смех, снова песни.

     Прибежали Белки-мохнатки, притащили кулек каленых орехов, вылез из отдушника Чучело-чумичело, прискакала Лягушка-квакушка о двух задних лапках, выполз Червячок из ямки, явился и сам Волчий Хвост, улыбался Хвост поджаро, болтался.

     А гадкий Зародыш сел на корточки в угол, ударил в ладошки, – и начались хороводы.

     Водили хоровод за хороводом, из сил выбились.

     А Коза всех перебодала, да и опять в лес за кленовым листочком, только Козу и видели. А Чучела-чумичела чуть было Котофей Котофеич не съел: такая у Чучела соблазнительная мышиная мордочка выросла!

     – Э-эх, кум, – пенял Коту Чучело, – не говорил ли я тебе, что ты меня съесть захочешь?!

     Кот извинялся.

     Кучерище сидел в окне, ел игрушки, головой поматывал.

     То-то веселье, то-то потеха!

     Насилу Зайку спать в кроватку уложили, – так разрезвились, из рук вон.

     И три дня пировали в Зайкиной башне.

     На четвертый день утром приступил старый кот Котофей Котофеич к Зайке, тронул Зайку лапкой, сказал Зайке:

     – Отпусти меня, Зайка, отпусти, беленькая, из башенки по свету погулять, выхолил я тебя, Зайку, вынянчил, пора и на волю мне.

     Утерла Зайка слезки себе пальчиком, погладила по шерстке Котофея Котофеича и говорит:

     – Как же я без тебя жить буду, Котофей Котофеич, меня Буроба съест.

     – Не съест, Зайка, не съест, беленькая, где ей, ну а придет старая, ты только покличь, я и вернусь в башенку.

     Поцеловала Зайка Кота в мордочку, вытащила из новой сумочки любимый свой бисерный кошелечек с павлином, подарила его на память Котофею Котофеичу.

     – Голубушка беленькая, Зайка моя! – прослезился растроганный Кот.

     Так и покинул Котофей Котофеич Зайкину башенку, пошел с палочкой по свету гулять.

     И осталась Зайка одна в башенке, надела себе Зайка золото на пальчики, взяла у Зародыша афту[15] – такую краску, размазала афту на дощечку и стала свой собственный портрет писать.

     Придет старый Кот, вернется Котофей в башенку, Зайка ему портрет и отдаст.

     – Афта-афта! – гавкал в трубе собачонкой Васютка, сынишка Кучерищев, стерег башенку.

     Петушок – золотой гребешок на заре по заре распевал петушиные голосистые песни.

     И играло солнце над башенкой так весело, весеннее.

    
   
   
    

     К Морю-Океану 

    

    
     
      Мышиными норами 

     

     
      
       Котофей Котофеич 

      

      Котофей Котофеич все хмурился. Сентябрем смотрели подслеповатые его добрые глаза. Ходил кот по башне угрюмый. Уж Алалей и Лейла и так и сяк к Коту, – ничего не действует: все не так, все не по нем. По ночам, случалось, ни на минуту глаз не заведет, без сна просидит Кот до утра с тигром да с птицею. Верные звери: тигр – железные ноги, веревочный хвост, да рябая, глазатая птица – железный клюв, без головы, – котофеевы верные звери как-то таинственно перемигивались с своим взлохмаченным другом.

      Наступали теплые дни. Таял снег. Байбак проснулся. Вышел из норки Байбак, начал свистать. На ранней заре Алалей и Лейла ходили к озеру с круглым хлебом встречать весну. Но и весна не развлекала любимца их, старого Кота.

      «Да не случилась ли какая беда с беленькой Зайкой?» – подумалось им, когда, разбирая голубые подснежники, вспомнили они прошлый веселый год – свое путешествие посолонь.

      – Вы догадались, – сказал Котофей Котофеич, – с Зайкой случилась большая беда.

      – Опять старуха Буроба! – напустились они на Кота: им захотелось узнать всю правду о беленькой Зайке, которую очень любили.

      – Не Буроба. Похуже.

      – Кто же? Горынь-змей!

      – Пострашнее.

      – Одноглазое – Лихо?

      – Да, оно самое, одноглазое, – пригорюнился Кот, – надо идти выручать Зайку.

      – И мы с тобой, Котофей Котофеич!

      – Нет, нет, – замахал Кот сердито, – вас еще недоставало! Вот уму-разуму понаберетесь, тогда и вам дело найдется, а пока что оставайтесь в башне, я сам один пойду. Коза – лубяные глаза за вами посмотрит.

      – Что ж Коза?.. Коза и одна посидит... Кленовых листочков у Козы много.

      Котофей Котофеич ничего не ответил – мимо ушей пропустил. Кот все сам с собой мурлыкал: Зайкина беда была, должно быть, очень большая. Скоро в башне у печки появилась вербовая палочка и сапоги, – это означало, что уж близок тот день, когда Кот покинет башню.

      На Алексея – человека божьего с гор потекла вода, и старая Щука, пробив по обычаю хвостом лед, вышла из озера и явилась в башню Кота проведать.

      За последние же дни у Кота появилась такая похватка: сколько ты его ни проси, к гостям Кот никогда не выходил или уж выходил, когда гости за шапки брались. На этот раз произошло то же самое.

      Алалею и Лейле пришлось занимать Щуку. Коза – лубяные глаза хлопотала по хозяйству – старалась Коза, как получше угостить редкую гостью. Разговор не клеился. К счастью, сама Щука, промолчавшая целую зиму, распустила свои голубые крылья и очень легко разговорилась: она рассказала об Осетре и Утрап-рыбе – которая воевода рыбам, и как эта Утрап-рыба не может Ерша с хвоста съесть, потом рассказала об озере, о море – в каких она морях плавала и сколько чудес перевидала на море... на Море-Океане.

      Только рты разевали от удивления: ничего подобного ни о каком море они никогда не слыхали.

      И когда Щука, накушавшись плотвичками и окунями, очутилась по своему щучьему веленью опять у себя на озере, Алалей и Лейла прямо к Котофею Котофеичу.

      – Котофей Котофеич, голубчик, – сказали они в один голос, – отпусти нас к Морю-Океану: хочется нам поглядеть на свет божий! Отпусти, пожалуйста, что тебе стоит!

      – И думать нечего, – отрезал Кот, – к Морю-Океану! Да знаете ли вы, что к Морю-Океану еще никто путно не добирался, а если и добирался, то плохо приходилось. Что вздумали!

      – Да ведь ты же посолонь нас водил!

      – А вам все мало.

      – Отпусти, Котофей Котофеич, мы только взглянем на море и сейчас же вернемся.

      – Вернемся, вернемся! – передразнил Кот, – вернувшихся смельчаков раз-два да и обчелся, да и откуда вы взяли, будто есть где-то на свете Море-Океан?

      – А нам Щука сказала.

      – Щука? – Кот страшно заворочал глазами и тотчас же бросился тщательно осматривать Алалея и Лейлу: пересчитал у них пальцы на руках и ногах, пересчитал у них уши и глаза, – это такой народ, Щука! – курлыкал Кот, видя все на своем месте целым и невредимым, – живо, что ни попадет, отхряпает, старая пожируха! А Моря-Океана никакого нет!

      – Нет, есть, есть... за Кощеевым царством, – уцепились за Кота Алалей и Лейла и не отставали.

      – Ну, хорошо, есть, – сдался Кот, – только что из того? Хотите, чтобы вас разрубили на мелкие части, хотите, чтобы у вас вынули сердце и печень, хотите, чтобы вырезали из вашей спины ремней, хотите, чтобы отрезали вам пальцы, хотите, чтобы выкололи вам глаза, хотите, чтобы привязали вас к лошадиному хвосту, хотите, чтобы размыкали вас по полю, хотите, чтобы вас отдали на съедение зверям, хотите, чтобы вас закопали в землю живьем или превратили в камень, вы этого хотите?

      – Нет, не хотим.

      – А Баба-Яга?.. Небось не откажется Баба-Яга покататься да поваляться на ваших косточках! А попадетесь Залесной безрукой бабе, да уж та вас, не мигнув, сцапает!

      – А который царь Горох воевал с грибами, мы его, Котофей Котофеич, увидим?

      Тут Кот понял, что все его увещания были напрасны, и очень рассердился.

      – А тебе стыдно, Алалей! – царапнул Кот Алалея по руке и скрылся.

      Целых два дня Котофей Котофеич ни с кем не разговаривал. Алалей и Лейла бродили по башне сами не свои: Море-Океан не выходило у них из головы, а из всех Котофеевых страхов смущала их лишь одна Залесная безрукая баба, но скоро и эта хитрая баба перестала пугать.

      Коза между тем приняла в них самое горячее участие и так старалась расположить Кота, чтобы Кот заговорил.

      На третий день под конец обеда Кот заговорил. А они, понятно, воспользовались наступившей переменой, пристали к Коту и так приставали к нему до самого вечера, что Кот дал согласие.

      – Хорошо, я согласен, вы пойдете к Морю-Океану, – сказал Кот, – только подождите немного, я подумаю.

      Наступила ночь. А Кот все думал. И Козе долго пришлось возиться, чтобы уложить спать Алалея и Лейлу. Но, и лежа в постелях, они не могли успокоиться. И вот уже ночью такое нетерпение поднялось, что решили они немедля идти к Котофею Котофеичу и умолять Кота отпустить их, и непременно завтра.

      У Котофея Котофеича горел огонек.

      Не одеваясь, направились они к его двери и, тихонько раскрыв дверь, уже готовы были тут же на пороге стать на колени и выкрикнуть Коту последнюю свою просьбу, как вдруг зрелище, представшее их глазам, так их поразило, что они, не пикнув, пристыли к месту.

      Покои Котофея Котофеича превратились в вершину высокой горы, на горе рос огромный дуб, под дубом сидел сам Котофей Котофеич, а с ним Черный Орел и Белая Сова.

      Кот, Орел и Сова о чем-то совещались.

      – Хорошо, – говорил Кот, – я так и сделаю, я Одноглазому Лиху выколю его единственный глаз, и уж тогда Лихо потеряет всю свою силу, и Зайка будет вне опасности.

      Орел разинул свой красный клюв, одобряя Кота.

      Кот обратился к Орлу:

      – А что ты скажешь, заоблачный Орел, о затее идти к Морю-Океану?

      Услышав о себе, Алалей и Лейла перестали дышать и так вытянулись, что готовы были всякую минуту сорваться куда-то в пропасть.

      – Надо обладать медвежьей силой, волчьими зубами, соколиными крыльями, рыбьей быстротой, рысьими когтями, чтобы добраться до Моря-Океана, – отчеканил Орел.

      – Откуда же взять такое? – развел Кот беспомощно лапками.

      – Затея пустая! – сказал Орел.

      – Очень уж пристают они... Горе мне с ними да и только.

      Орел от нетерпения приподнял свои черные крылья.

      – Я уж и сам не знаю, – продолжал Котофей Котофеич, – как им без меня одним идти? Легко сказать, к Морю-Океану!

      – Пускай себе идут, – вступилась Сова, – доберутся.

      – Не думаю, – покачал головой Орел и опять раскрыл свой красный клюв.

      – Опасность большая, но раз они просятся, надо исполнить, ты отпусти, Котофей! – настаивала Сова.

      В глазах у Алалея и Лейлы позеленело, а сердце так запрыгало от радости, что, уж не помня себя, они чудом каким-то снова очутились в кроватях.

       

      Уж солнце высоко сияло из-за леса, когда Алалея и Лейлу разбудила Коза.

      – Вставайте скорее, пора собираться в дорогу: завтра вы идете к Морю-Океану.

      Услышав от Козы такую радостную весть, Алалей и Лейла чуть не задушили Козу, и так ее тискали без милосердия, и так катались с ней кубарем по полу, что Коза раза два и позаправду боднула их, только не больно.

      В этот памятный день за обедом они ели змеиную кашу, чтобы знать и понимать язык зверей, птиц и цветов, и прихлебывали душистый навар из чудесных трав, – Козы изготовление: Коза в этих делах большой мастер.

      Потом они пробовали примерять себе всякие звериные платья, повынесенные Козой из кладовых, где немало всякого добра хранилось в кованых устюжских сундуках. Но звериные платья были пересыпаны от моли каким-то таким едким табаком, от которого тотчас закружилась голова, и всю рухлядь унесли обратно.

      Последний вечер прошел в разговорах.

      Коза долго толковала Алалею и Лейле, как идти им и что делать и чего не делать, а они, хоть и внимательно слушали Козу, да как-то все из головы у них само собою вылетало. Впрочем, когда Коза кончила свои наставления, они поклялись ей, что исполнят козиный завет и ничего не будут делать, чего не надо делать, а всегда будут делать то, что следует делать, – и в подкрепление своих слов съели по комочку земли. И Коза тоже съела немножко.

      – Все дороги ведут к Морю-Океану, – сказал Котофей Котофеич, одобрив Козы науку, – но есть три главных пути: первый путь лежит волшебными странами, второй путь лежит широкими реками, третий путь лежит темными лесами, болотами, полями и речками.

      – Мы пойдем волшебными странами!

      – Ну вот, так я и знал, – Кот с досады заходил по башне и закурлыкал жалобно, – нет, невозможно, так вы пропадете. Первые два пути для вас закрыты: чтобы идти волшебными странами, надо уметь ходить широкими реками, а до широких рек надо пройти еще долгий путь, и без меня вам одним не справиться. Остается третий путь, по которому вы и отправляйтесь.

      – А когда мы пойдем волшебными странами?

      – А там увидим, когда! Да вот еще что: зайдите-ка к дедушке, к Белуну, дед вас давно поджидает. У него отдохнете, старика порадуете, а случится зазимовать, остановитесь у моего старого свата Копоула Копоуловича. Копоул – кот ученый, большой баутчик! большой баутчик! – и, пропев себе что-то приятное под нос, Котофей Котофеич ушел в свои покои: Кот тоже собирался в дорогу.

      Когда заря вошла в окошко башни, Алалей и Лейла стали прощаться с Козой. Козе очень не хотелось так надолго с ними расставаться.

      – Смотрите же, будьте поосторожнее, ты, Алалей, береги Лейлу, ты, Лейла, слушайся Алалея, да поскорее возвращайтесь! – кричала Коза вдогонку, когда спускались они по ступенчатой лестнице из башни на волю.

      Правда, прошло немало времени, прежде чем Алалей и Лейла вышли на дорогу: Котофей Котофеич все возвращался в башню, забывая то одно, то другое, то будто птице чего-то не сказал, то у тигра чего-то не допросился.

      На распутье дорог Котофей Котофеич еще раз повторил свое наставление, поцеловал их, и они разошлись: Кот пошел к Лиху-Одноглазому выручать Зайку, Алалей и Лейла – за тридевять земель к Морю-Океану.

     
     
      
       Волк-самоглот 

      

      Каково было чувство наших путников, когда нежданно-негаданно, еще не закончив и первый день своего неведомого пути к таинственному Морю-Океану, очутились они в самом невозможном и печальном положении: Алалей и Лейла попали в брюхо к Волку-Самоглоту.

      И случилось все это очень просто. Встретив на поляне спящего волка, Алалей и Лейла не могли удержаться и, забыв Козы науку, не могли не потрогать страшного волка. Они погладили Самоглота по его серой лоснящейся шерстке, правда, совсем тихонько погладили волка, да волк-то спросонья – волк очень чувствительный! – не разобрав хорошенько, в чем дело, хап! – и проглотил их.

      Было б им слушаться Козу, строго исполнять даже и такое, чего сама Коза, отправляя путников в дорогу, захлопотавшись, сказать забыла, и не поступать с первого же шага так опрометчиво... Шутка ли, ведь Волк-Самоглот не простой волк – дураку волк гусли-самогуды из-за тридевять земель достал! И попасть к такому волку в брюхо – не шутка.

      Сидя у Самоглота в брюхе, Алалей винил Лейлу, Лейла винила Алалея.

      – Это ты все, Лейла, – говорил Алалей, – ты! Ну зачем понадобилось тебе гладить этого волчищу! Ну, посмотрели мы на него, ну, постояли немножко, подули тихонько на шерстку, и идти бы себе тихо и смирно, и зачем надо было еще руками трогать?

      – Нет, Алалей, – возражала Лейла, – это не я, это ты. Ты мне и волка показал, ты меня и к волку подвел и тебя же первого... нет уж, ты припомни, Алалей, тебя первого и проглотил волк, а меня заодно.

      – И вовсе не заодно! Я хватился тебя, хотел закричать, и как раз в эту самую минуту и схватил меня волк. Кого же первого проглотил волк: меня или тебя?

      – Тебя, Алалей!

      – Конечно, меня! Я всегда виноват. И что скажет Коза, когда дойдет до Козы! Что скажет сам Котофей Котофеич! Эх, Лейла, пропало наше путешествие, прощай теперь Море-Океан.

      – Давай, Алалей, подымем крик, будем топать, шуметь, пищать, нас услышат и освободят.

      – Кто нас услышит? И где тут потопаешь! Освободят? Кому это нужно? Вот ты бы не трогала волка, вот это нужно.

      – Ты меня, Алалей, совсем не любишь!

      – Да если бы я был один, – обиделся Алалей, – попади я один к волку в брюхо, ей-богу, ни о чем бы я и не думал. Ведь я о тебе беспокоюсь...

      – Мне, Алалей, есть хочется.

      Алалей ничего не мог ответить. Алалей только беспомощно развел руками: в самом деле, что достать Лейле, такой капризной и нежной и баловнице, тут, в брюхе Самоглота волка!

      Все углы Самоглотова брюха были завалены всякой живностью, но все было в самом неподходящем и несъедобном виде: живьем свалены лежали козы, овцы, бараны, телята и тут же всякие рога, копыта, клювы, хвосты, холки, бороды, гривы и тут же вещи совсем случайные – рукавицы, валенки, немало стен холста и красный пузатый самовар.

      В брюхе пошел дождик.

      Шел дождик по-осеннему мелкий и теплый, как летом.

       

      Самоглот бежал, так все и бежал волк по своему волчьему делу, бежал лесом и полем, и опять лесом, и опять полем, через логи, через болота, через овраги и овражки.

      Уж затихли шаги солнца, уж вышел месяц и соловей – весенняя залетная птица, высвистывая, запел свою песню, когда пришла ночь и на волка: набегавшись всласть, грохнулся волк на землю и захрапел по-волчьи.

      Успевшие и промокнуть и обсушиться, Алалей и Лейла понемногу освоились и, оправившись после толчка, отброшенные на другой конец волчьего брюха, пошли бродить в брюхе, отыскивая хоть какой-нибудь светик на волю.

      После долгих поисков в левом боку – Самоглот спит на правом – отыскали они вроде слухового окошка.

      Первая выглянула на волю Лейла и тотчас от страха спряталась за Алалея. Выглянул Алалей и зажмурился.

      Что случилось? Что было на воле? Что так испугало Лейлу, отчего зажмурился Алалей?

      – Не бойся, Лейла, – сказал Алалей, – это они... к ним надо привыкнуть... это совсем не люди, только не бойся, Лейла.

      И оба, крепко притиснувшись друг к другу, высунулись из волчьего окошка на волю.

      Месяц низко спустил рога, и было видно, как днем.

      Самоглот дрых на кургане – на какой-то шведской могиле, а от могилы весь поемный берег до самой реки раззыбался – кишел всякой весенней нечистью.

      И кого только не было там: домовые, домихи, гуменные, банные, лесунки, лесовые, лешие, листотрясы, кореневые, дупляные, моховые, полевые, водяные, хлевники, чужаки, наброжие и облом, костолом, кожедер, тяжкун, шатун, хитник, лядащик, голохвост, ярун, долгоносик, шпыня, куреха и шептун со своею шептухой.

      Одни пыжились, словно куры при сноске, и топорщились и торощились, другие все вприпрыжку – и тряслись и качались, – чернокровные, черномазые, захлыщевые, забубенные, игрунки, скакунки, хороводники, третьи тихие, тихоногие – трава под ними не топчется, цветы не ломаются, и полозом ползли по-змеиному вислогубые, вислоухие, крючконосые, тонконогие, и подземные из подземных нор – из сырой и холодной страны.

      Всех весна выгнала, всех весна выманила из зимних темных закут, закружила весна – и не спится, все манится.

      Коротала нечисть весеннюю ночь, друг с дружкою разговор вела.

      С чего началось, неизвестно. Да разговор у нечисти ни с чего и начинается прямо.

      Лесовой хвалил лес.

      – Хорошо в лесу, – шумел Лесовой, как еловые шишки шумят, – хорошо и легко и весело! Ауку, чай, знаете? Аука в избушке живет, а изба у него с золотым мхом, а вода у него круглый год от весеннего льда, помело у него – медведевая лапа, бойко выходит дым из трубы, и в морозы тепло у Ауки. Старички и старушки – Лесавки в прошлогодних листьях сидят, а как осень подходит, завидят Лесавки осенние звезды, Схватятся за руки, скачут по лесу, свистят на весь лес, без головы, без хвоста, скачут, вот как свистят! Лястин-слепышка и Листина-баба только и знают, бродят в листьях по лесу, шуршат. Лешак-хворостянник в хворосте спит. Залесная-баба – безрукая баба, а так и норовит тебя сцапать, худа, как былинка. А за озером в черничном бору живет Боли-бошка. А за ленивым болотом живет Болотяник. А за дикою степью, за березовым лесом – ведьма Рогана. Ночью ходит Рогана по лесу в венке из лесных цветов, кукует ведьма тихо и грустно. А о лютом звере Корокодиле я ничего не знаю. Кто-нибудь слышал?

      Помалкивала нечисть.

      Потрескивал перелетный огонек, то вспыхивал ярко, то чуть светился голубенькой змейкой.

      Один забубенный – Коровья-нога, облизнувшись, сказал:

      – Я Коровья-нога! Есть зверь кот-и-лев – есть он зверь страшный, усатый, а корокодил, я ничего не слыхал о корокодиле.

      – А у нас совсем по-другому, – пропищал Долгоносик, – нас у Адама было детей много. Раз на пасху приказал бог Адаму вывести всех нас, детей, себе напоказ. Адам постеснялся: совестно тащить такую ораву. Потащил Адам только старших, а мы дома остались. Мы и есть эти самые скрытые домашние дети Адама.

      – А мы падшие духи, – прошипел тихоногий, – падшие духи, были мы очень надоедливы, дела не делали, ходили по пятам бога, ну бог нас и турнул с неба.

      – А мы неверные, мы бывшие ангелы, погнал нас архангел. Сорок дней мы летели, сорок ночей, и кто куда попал, тот там и остался, – ввернул от себя бывший ангел, ни на что не похожий: нос – зарубка коромысла, ноги – завиток бересты, а легок, как шишка хмеля.

      – Зверь кот-и-лев есть страшный, усатый... – облизывался забубенный Коровья-нога; дался Коровьей-ноге этот зверь Котылев.

      А с весеннею полночью прямо на нечисть шла по весеннему лугу дочка-веснянка, Зовутка.

      Стала Зовутка. Звездою рассыпалась ее завивная коса. Моргнула Зовутка зарницей.

      И словно громом ударило нечисть.

      Из прошлогодней соломы закурлыкал лядащий бес соломин, притрушенный теплой соломой. И откликнулся луг, загудел, и весь берег защелкал и заахал и зааукал, застрекотал лес стрекозою.

      Пошел хоровод, заиграл, закружился, – ой, хоровод!

      Либо копыто, либо рога, либо крыло, либо бог знает что, а может быть, зверь кот-и-лев, может быть, сам зверь корокодил, что-то, кто-то отдавил волку лапу.

      Как вскочит Самоглот, потянул воздух, фыркнул да и был таков.

      Алалей и Лейла едва-едва успели от окна отскочить.

      Мчался волк, летел Самоглот сломя голову, бежал лесом и полем, и опять лесом и опять полем, через логи, через болота, через овраги и овражки.

      Укачивало в волковом брюхе.

      Лейла дремала.

      – Мне, Алалей, жалко Зовутку.

      – Им, Лейла, весело.

      – Съест ее зверь корокодил. И как это они нас не заметили?

      – Им не до нас.

      – А кому же до нас, Алалей?

      – Утро придет. Дождемся утра, заснет Самоглот, и мы прямо в окошко на волю.

      – Хоть бы утро скорее... Я тебя люблю, Алалей, я тебя очень, очень люблю, Алалей.

       

      И когда пришло утро, вышли Алалей и Лейла из волкова брюха на волю. И долго бродили они по лесу, по полю и по болоту, много встретилось им всяких напастей, и, много узнав всяких диковин, вышли они на тропинку.

      Доведет их тропинка до Моря-Океана.

      – Лейла, я тебя очень, очень люблю!

     
     
      
       Весенний гром 

      

      Ангелы по мосту едут.

      – Белые божие, куда вы поехали?

       

      Стучат, топают кони. Плавно катят белые сосновые повозки. На повозках воз полевых цветов, целый воз кудрявых молоденьких березок.

      Плавно катят колеса, не скрипят: смазаны дегтем.

      И прямо по пути на грозный перекрест, где расходятся дороги Солнца, Земли и Месяца, твердо ступая на глухих железных ногах, их ведет поводырь – орлокрылая птица Главина: женские долгие волосы спущены ей на глаза, а из глаз, ровно льются, летят стрелы.

      Оттого так и гремит кругом.

       

      Ангелы по мосту едут.

      – Белые божие, куда вы поехали?

      – А поехали мы, ангелы, со цветами-колокольчиками и с кудрявыми березками на седьмое небо к богу справлять Троицу.

     
     
      
       Ремез – первая пташка 

      

      Сбились с пути, а дороги не знают. Лес незнакомый. И ночь. Лучше бы им переждать у седого Ауки в избушке. Тепло у седого Ауки. Аука затейный: знает много мудреных докук, балагурья, обезьянку состроит, колесом перевернется и охоч попугать, инда страшно. Да на то он Аука, чтобы пугать.

      Ливмя лил дождик, и лишь в вечеру по закату поднявшимся ветром разволокло сердитые тучи, и светло за угор село солнце.

       

      Сбились с пути, а дороги не знают. Лес незнакомый. И ночь. Сосны и ели шумят, как в погоду. А звезды – а звезды – большие!

      Выручил куст. Пустил ночевать. Хорошо еще летом: всякий куст тебя пустит, а зимой – пропадешь, когда инеем-стужей всю землю покроет.

      – Тише, Лейла! Тут, кроме нас, как и мы, без дороги одноухий маленький заяц с усом! Как продрог! И всего уж боится, бедняга.

      Заяц их не узнал. Заяц их принял за что-то да за такое, не на шутку струхнул и сейчас улепетывать, – куда там!

      Ну, потом все разъяснилось.

      И осталось под кустиком трое: Алалей, Лейла да Заяц с усом ночь коротать.

      Рассказал им серый о лисице – которая лиса песни поет, и о лютом звере – который зверь сердитый, и о птичьей ноге – которая нога сама везде ходит.

      Отогрелся и задремал.

      Они и сами не прочь. В сон голову клонит, да язычок у кого-то... все бы ему разговаривать, и ушки такие... все бы им слушать, и глаза такие... все бы им видеть. Вот и не спят.

      – Зайчик заснул?

      – А то как же, – второй сон, поди, видит!

      – Звезды большие!

      – Большие.

      – А самые большие?

      – В пустыне, там, где верблюды.

      – А если на дерево влезть, можно ухватиться за звезды?

      – А вот как заснем да влезем на елку, ты и ухватишься.

      – А ты мне про птицу-то рассказать обещался?

      – Про какую про птицу?

      – Да про ту... ты же мне говорил... первая птица такая...

      – А! про Ремеза – первую пташку!

      – Ну и что ж она, Алалей, маленькая?

      – Так себе: не великая, маленькая, сама коричневатая, горлышко – белое. Нос у ней – другого такого не найти у птиц, и лапки особенные. Суетливая, все ремезит. А гнездо она вьет – лучше всех гнезд – гнездо у ней кошелем... за то и слывет первой у бога. Вот и все.

      – Нет, ты хотел рассказать много!..

      – Ну, любит Ремез, где реки, где озера, иву любит, за море летает. Кто хранит гнездо Ремеза в доме, в тот дом гром не бьет. А погибает Ремез в бурю – береговая пташка. И большая певунья: голос не великий, маленький, только что для детей...

      – Вроде кукушки?

      И глаза засыпают у Лейлы.

      Жутко в лесу. Ночь все теснее, ночь все ближе. Весь лес обняла. А звезды – а звезды – большие.

     
     
      
       Белун 

      

      Заковали студеному ветру колючие губы, не велели холодом дуть, и Мороз-Трескун, засыпанный снегом, сел отдыхать в холодном царстве на полночи.

      Пришло теплое лето.

      Забыто ненастье.

      Все живет, все у земли копошится, кустом разрастается.

      Медведь-пыхтун зашатался по лесу, а кузнечику – воля: стрекочи хоть всю ночь.

      Пошли люди с косами с вострыми. Поспел сенокос.

      И куда ни заглянешь, все-то словно невиданно: к каждому цветку наклоняешься, тронул бы всякую травку...

      Хороша погода, украслива.

      Гей! – подле ржи проходит Белун.

      Какой белый, сам в белой рубахе, и от солнца не застится: оно ему любо. Из леса идет: без него, говорят, темно в лесе. Заблудишься, только спроси, Белун и дорогу покажет.

      – Дедушка, на сенокос?

      Не слышит. Где тут услышишь!

      Вот ступил на межу...

      – Дедушка!

      – Что тебе, родный? – дед улыбнулся: и ему хорошо...

      Идет Белун по меже, идет летней дорогой, ударяет клюкою: вспоминает ли старый стародавнее бусово время или далось на раздуму другое... наша русская доля?

      Лязг косы звонче.

      Стрекочет кузнечик.

      Так до белого месяца лязг косы звонок.

      Ходит по ниве Белун, наделяет добром.

     
     
      
       Собачья доля 

      

      За Могильною горою стоит белая избушка Белуна.

      Белун – старик добрый. Алалей и Лейла остались у дедушки погостить.

      С рассветом рано отправлялся Белун в поле. Высокий, весь белый, ходил он все утро по росистой меже, охранял каждый колос. В полдень шел Белун на пчельник, а когда спадала жара, опять возвращался на поле. Только вечером поздно приходил Белун в свою избушку.

      Не отставали они от деда, так и ходили за ним и на поле, и на пчельник. А какой он добрый, какой ласковый белый Белун!

      Белуна все любят. Медведь не трогал.

      – Странного человека медведь никогда не тронет, он знает! – говорил старик, – встретишься с медведем, скажи ему: «Иди, иди, Миша! Я – странник, ничего тебе не сделаю». И медведь уйдет.

      Рассказывал по вечерам Белун сказки, когда не спалось, или в погоду, когда было страшно, или очень приставать начинали.

      А собака у Белуна – Белка. Станет старик к ужину хлеб резать, Белке горбушку даст – первый кусок. И всегда он так делал: Белке первый кусок.

      – Мы едим Белкину долю, – сказал как-то дедушка, – у человека доля собачья.

      – Как так – собачья?

      И уж они не могли успокоиться, пока Белун не рассказал им всего.

       

      Раньше все не так было, не такое. И земля была не такая. Ржаной колос с земли начинался от самого корня и был метлистый, как у овса. Ни косить, ни жать нельзя было, подрезали колосья каменным шилом, чтобы не растерять зерна. И хлеба было всем вволю.

      И случилось однажды, вышел Христос странником на поле, вышел Христос посмотреть, как живут на земле его люди. А как людям жить? Известно, и хлеба по горло – сыты, так другим чем возьмутся друг друга корить – осатанели!

      Идет странник по полю, радуется: зерна так много, колос полный от земли до верхушки. И весь день ходил странник до вечера, а вечером на ночлег собрался.

      Туда постучит, сюда попросится, – никто его не пускает. Гонят странника.

      «Еще стащит чего!» – вот у каждого что на уме: страшно за добро, хоть и девать-то его некуда, добра-то всякого.

      Вошел странник к богатым в богатый дом. Не просился он на ночлег, просит хлеба кусок – милостыню. А пекла хозяйка блины, увидала странника, разругалась на чем свет стоит, турнула за дверь. Да вгорячах схватила блин, вытерла блином грязную лавку – кошкин след дурной, кинула блин вдогонку.

      Поднял странник блин, положил в котомку и пошел в поле.

      «Нет уж, ничем, видно, сытого не проймешь! Ему горя нет! Осатанел человек в вольготе!»

      Разгневался странник и, став среди поля, позвал страшную тучу.

      И поднялась на его зов страшная туча. Загремела гроза.

      Палило огнем, било градом, смывало дождем.

      Уж не кричат, не вопят – остолбенели: ведь все хозяйство пропало, весь хлеб погиб, все колосья ощипаны. И один лишь остался маленький колос на длинной соломе.

      Черно, пусто, голо на вольготной богатой земле.

      – Тут-то вот Белка и вышла из конурки, – рассказывал добрый белый Белун, – видит собака, дело плохо, с голода подохнешь, и выбежала в поле да как завоет. «Ты чего, Белка, воешь?» – «Есть хочу!» И тронули бога собачьи слезы, снял бог грозную тучу. Засветило солнце, пригрело. И остался на земле маленький колос – собачий, что Белке за слезы ее пришлось от бога, маленький колос собачий, на длинной соломе. С той поры и едят люди долю собачью. Наша доля собачья!

     
     
      
       Божья пчелка 

      

      На зеленый двор залетели пчелы – это к счастью. И остались жить.

      В цвету липа. Липовым цветом золотится весь душистый сад.

      Частый сильный рой от неба до сырой земли.

      То-то хорошо, ну весело!

      Вот теплый день уплыл, восходит звезда Вечерница, а они серые, ярые, жужжат – собирают мед.

      Много будет меда белого.

      И по гречишным полям и в поемных зеленых лугах, вдоль желтой дремы, в пестрой кашке и в алой зоре с цветка на цветок вьются пчелы. Частый, сильный рой от неба до сырой земли.

      То-то хорошо, ну весело!

      Вот на смену дню распахнется долгая вечерняя заря, а они серые, ярые, жужжат – трудятся.

      Много будет меда красного.

      Густые меды, желтый воск.

      Хватит всем сотов на Спасов день: богу – свечка, ломоть – деду, и в улей довольно на зиму.

      – А скажи нам, пчелка, откуда вы такие зародились?

      Выбирала одна пчелка из богородничной травы сладкого меду.

      – А не велено нам сказывать, – ответила пчелка. – Водяной дед не любит, кто не умеет хранить тайну, а Водяной над нами главный.

      – Мы только дедушке скажем.

      – А дедушка Белун сам пчелу водит, мудрый, он и без вас знает.

      – Ну, мы большим никому не скажем.

      – Ну что ж, – прожужжала пчелка, – вам-то я и так бы рассказала, только некогда мне долго рассказывать...

      И мохнатая серая пчелка запела:

      – А поссорился Водяной с Домовым, все б им старым ссориться, заездил седой фроловского коня. И валялся конь с год в сыром затрясье. В кочкорье-болото небось никто не заходит! Вот от этого фроловского коняги мы к весне и отродились. Раз закинули рыбаки невод и вытащили нас из болота, пчелиную силу, и разлетелись мы, пчелы, на все цветы по всему белому свету. Смотрит за нами соловецкий угодник Зосима и другой угодник Савватий, нас и охраняют. Мать наша Свирея и Свиона, бабушка Анна Судомировна.

      И полетела божья пчелка, понесла с поля меду много на сон грядущий.

      Горело небо багряным вечером.

      Там по разволью небесному будто рой золотых пчел посылал на землю медвяную росу, обещая зарю, солнце да ведро.

     
     
      
       Проливной дождь 

      

      Баба-Яга собирается хлебы печь.

      Задумала старая жениться – взять в мужья рогатого черта – Верхового. Он, известно, галчонок: всем верховодит.

      Взгомозилась на радостях банная нежить: банная нежить в сырости заводится из человечьих обмылков, а потому страсть любопытна. Вот заберется она за Гиенские горы пировать в избушку, насмеется, наестся, все перемутит, всех перепугает, – такая уж нежить.

      А! как ей весело: старик Домовой на бобах остался – показала Яга ему нос. Тоже жениться на Яге задумал!

      Да и дед Домовой в долгу не остался: подшутил над Ягой.

      – Бить тебя надо, беспутый, да и обивки-то все в тебя вколотить! – плачет Яга, ходит у печи.

      – Бабушка, чего же ты плачешь?

      – А как мне Бабе-Яге не плакать, не могу посадить хлебы: Домовой украл лопату.

      И плачет. Не унять Яге слезы: скиснутся хлебы – прибьет Верховой.

      – Бабушка, не плачь так горько, мы тебе отыщем лопату.

      А слезы так и льются, – полна капель натекает.

      – Эй, помогите! Найдем мы лопату да бросим на крышу: Яга улыбнется – и дождь перестанет.

     
     
      
       Колокольный мертвец 

      

      Проводил Белун гостей до Сухого Каратыга. Шли путники по Самохватке вдоль улицы в конец.

      Был поздний вечер.

      Золотое солнцево яблоко, покатившись по лесу, закатилось в овраг. И красный вечерний край неба погас.

      Все пестрехи, чернохи, бурехи уж вернулись с поля домой, а Бурку-коня и Лысьяна повели в ночное на травы. И Жучок, й Бельчик, и Рябчик, – все поросятки заснули в хлеву, и сама свинья, мать сивобрысая, Хавронья, глядя на ночь, по-свиному задумалась. И закрыли и заперли все закуты, загоны, и муха-шумиха и комар-пискун угомонились. А Чубар и Лысько, и Сокол и Зорька, и Пустолайка и Найда, ночь ночуя, по-ночному завозились в конурке.

      Хоронясь по чужим огородам и задним воротам, проползла на четвереньках, словно топтыга медведь, Мамаишна бабушка. Надулись кровью старушечьи губы, и заострился жалом ее оговорчивый пересмешливый язык: будет под оконнице что подслушивать, будет что и рассказывать, – голос у ней гладенький, слова масленые.

      А в мешке у Мамаишны одномёдные пряники!

      И пролетела над Самохваткою Лунь-птица хищная, – засветил вдоль улицы месяц.

      У моста под вербой остановились путники – под вербою ночь ночевать.

      – Звезды сестрицы!

      – Серебряные.

      – Я буду звезды считать, Алалей!

      – Ты видишь, тянутся гуси?

      – Небесные гуси, как много!

      – А твоя звезда, Лейла?

      – А вон – та вон звездочка самая серебряная...

      Проскакал по мосту Заяц-голова лисичья.

      – Что задумано, то исполнится! – проговорил по-зайчиному Заяц-голова лисичья, и закидался Заяц по ельнику, заметался по березнику, по горькому осиннику.

      На луну нашло облако, ветер пахнул холодком.

      Глухо и грустно зашумело в лесу.

      И семь лебедок-сестер Водяниц замесили болото-зыбун.

      Заблудущая Коза Козовна стукнула копытомо бревно.

      – Вам бы пучок лык да дров костер, будет свежо.

      – Мы звезды считаем, Коза.

      – Ну, считайте. Будет свежо.

      Вылез из-под дырявого моста сухоногий вылыглаз Окаяшка-птичий нос. Щелкал, косматый, бобы, подвигался на луг. На лугу, на лужайке сходились в хороводы Ведьмины детки – куцые курочки в острых хохолках. И, сцепившись ногами-руками, покатились клубком, как гаденыши, за Окаяшкой косматым одноглазые Песьи-головы.

      Прошла трепущая рыба Сбухта-Барахта: хвост у ней, как у лебедя, голова козлиная, – лукаво поглядывала рыба, как волк на козу, шла трепущая по-тиху, по-долгу на зеленый луг. На лугу, на лужайке Ведьмины детки – куцые курочки в острых хохолках, кружась в хороводе, запевали по-печальному жалкие песни, подвывали несчастные на свою хохлатую голову. А на липе блестел стоведерный пузан-самовар, будет чертям полунощный чай и угощение.

      – Ох, ну тебя! – отбивался воробьеныш-воробей от земляного зуды-жука: полорот из гнезда выпал, прозяб.

      – А правда, Алалей, по звездам все можно знать?

      – Как кому.

      – А что такое все, Алалей?

      Шибко рысью промчался по широкому лугу конь Вихрогонь, стучал сив-чубарый копытом, и далеко звенели подковы, звякала сбруя, сияло седло.

      Сильнее подул полунощник.

      Глухо и грустно шумело в лесу. Тяжко вздыхал Лесной Ох.

      Семь лебедок-сестер Водяниц месили болото-зыбун.

      И молчком разносили коркуны-вороны белые кости, косточки, костки с дороги в лес-редколесье, не грая, не каркая.

      – Одномёдные пряники! – Лейла бросила звезды считать, – у Мамаишны сколько их, пряников?

      – Да с сотню, поди.

      – Нам бы, Алалей, этих пряников одномёдных сотню?

      – Хоть бы один, и то хорошо.

      – А почему, Алалей, у Мамаишны сотня пряников одномёдных, а у нас и одного нет, никакого?

      – Так уж бог дал.

      – А почему так уж бог дал?

      – А ему виднее: кому дать, а кому и ничего не дать. Будут зубки портиться с пряников, что хорошего?

      – А я бы всем дала пряников много одномёдных, всем... А бобы Окаяшкины сладкие?

      Из каменных оврагов вышли Еретицы. Еретицы – они заживо продали душу черту. И гуськом потянулись ягие на кладбище к провалившимся могилам спать свою ночь в гробах.

      – Кто нас увидит, тому на свете не жить! – ворчали старухи Еретицы ягие.

      – А мы вас не видели! – крикнула Лейла, зажмурилась, торопышка такая.

      Кто-то всплеснул ладонями и застонал, – водяной Кот-Мурлышка на луну мяукал.

      И все Древяницы и Травяницы вылетели из своих трав и деревьев на водопой к чистому озеру.

      Глухо и грустно шумело в лесу.

      Колотилом подпираясь, шел по дороге на колокольню Колокольный мертвец; ушатый в белом колпаке, тряс мертвец бородою: сидеть ему, старому, ночь до петухов на колокольне.

      – За что тебя, дедушка? – окликнула Лейла, несмолчивая.

      – И сам не знаю, – приостановился мертвец на мосту, – и набожный был я, хоть бы раз на посту оскоромился, не потерял и совесть божью и стыд людской, а вот поди ж ты, заставили старого всякую ночь до петухов сидеть на колокольне! Видно, скажешь лишнее слово и угодишь...

      – У тебя язык, дедушка, длинный?

      – Нет, не речливый! Нет, не зазорно я жил, не на худо, не про так говорил, и колокольному звону я веровал...

      – А зачем ты, дедушка, веровал?.. ты бы лучше в колокольню не веровал, дедушка!

      – Нет уж, видно, за слово: скажешь лишнее слово и угодишь.

      – А как ты узнаешь, дедушка, которое лишнее, а которое не лишнее?

      – То-то и дело, как ты узнаешь!

      – А если который немой, не говорит ничего?

      – А не говорит ничего, попадет за другое.

      – А кому же не попадет, дедушка?.. Дедушка, скучно?

      – Да что за веселье! Из любых любую выбрал бы муку! Девять ден я в аду пробыл и ничего: по привычке и в аду хорошо, свыкнешься и кипишь. А тут посиди-ка: холодно, ветер гуляет. Пришла мне навек колокольня, да видно, и по веки, там мое место и упокой.

      – Дедушка, всем попадет?

      А мертвец уж тащился на свою колокольню, колотилом подпирался, тряс бородою, и блестел по дороге его мертвецкий белый колпак.

      Брякнули звонко ключи, щелкнул колокольный замок: там его место и упокой.

      И сеяла ведьма-чаровница любовные плевелы, зельем чаровала красавая землю-мать.

       

      Глухо и грустно шумело в лесу.

      Тихие подошли тучи. Покропил дождь.

      Длинноногий журавль стал на крутом берегу, закрыл глаза. За колючим кустом забулькало по-ежиному.

      – А я журавлей не боюсь! – шепнула Алалею Лейла, зажмурилась, торопышка такая.

      И, прижавшись друг к другу, под вербою они коротали ночь.

      Тихо разбрелись тихие тучи: туча за тучей, облако за облаком. Утренник-ветер, перелетая, обтрясал дождинки. И белый свет рассветился.

      И восходило солнце, сеяло ясное чистым серебром. И золотые солнцевы метлы смели всю черную сажу ночи.

     
     
      
       Задушницы 

      

      Предрассветные скрытные сумерки стянулись лисьей темнотой.

      Ветер веянием обнял весь свет и унесся на белых конях за тонко-бранные облака к матери ветров, оставив земле тишину.

      Унылый предрассветный час.

      Белая кошка – она день в окно впускает – лежит брюшком вверх, спит, не шевельнется.

      Синие огни, тая в тумане, горят на могилах. По молодому повитью дубов лезут Русалки, грызут кору. И, пыль поднимая по полю, плетется на истомленном коне из ночной поездки Домовой.

      Унылый час.

      Ангелы растворили муки в преисподних земли, солнца и месяца. И сошлись все усопшие – все родители с солнца и с месяца, и другие прибрели из-за лесов, из-за гор, из-за облаков, из-за синего моря, с островов незнакомых, с берегов небывалых на предрассветное свидание в весеннюю цветную долину.

      В их тяжком молчании – речь их загадка – лишь внятен: плач без надежды, грусть без отрады, печаль без утехи.

      А глаза их прощаются с светом, с милой землею, где когда-то, в этот день Зеленой недели, справив поминки, и они веселились, где когда-то, в этот день Зеленой недели, и они, надеясь, вспоминали. Но старая мать, Смертушка-Смерть, тайно подкравшись незнаемой птицей, пересекла нить жизни и, уложив в домовище, опустила в могилу.

      Вот и тоскуют. А прошлое – прошлые дни – безвозвратно.

       

      Надзвездный мир – жилище усопших.

      Туда не провеивают ветры и зверье не прорыскивает, туда не пролетывает птица, не приходят, не приезжают, – сторона безызвестная, путь бесповоротный.

      Унылый предрассветный час.

     
     
      
       Ангел-хранитель 

      

      Звездной ночью неслышно по полетному облаку прилетел тихий ангел.

      – А куда дорога лежит? – взмолились путники ангелу, – третий день мы в лесу, истосковались, Леший отвел нам глаза, кругом обошел: то заведет нас в трущобу, то оставит плутать.

      – Вы его землянику поели, вот он и шутит.

      – Ангел! Хранитель! Ты сохрани нас!

      Ангел послушал, повел на дорогу.

      А там, на прогалине, где трава утолочена, у кряковистого дуба, сам Леший-дед сивобородый, выглянув, шарахнулся в сторону, а за ним стреконул зверь прыскучий.

      Сошла беда с рук.

      – Ты сохранил нас!

       

      Лес истяжный – ровный, без сучьев.

      Много в ночи по небу божьих огней.

      Корни ног не трудят. Ходовая тропа.

      Путь способный.

      – Помнишь ты или не помнишь, – сказал ангел безугрознице Лейле, – а когда родилась ты, бог прорубил вон то оконце на небе: через это оконце всякий час я слежу за тобой. А когда ты умрешь, звезда упадет.

      – А когда конец света?

      – Когда перестанет петь Петух-будимир.

      – Золотой гребешок?..

      – С золотым гребешком.

      – А правда, будто ворон в великий четверг купается в речке и все его воронята?

      – Третьего года купались – у Волосяного моста.

      – А земля... земля тоже ходит?

      – На железных гвоздях.

      – А я хотела бы, очень хотела бы сделаться... мученицей... – задумалась Лейла.

      Реже лес становился. Открывалась поляна. Ночь уходила и звезды. Падала роса на цветы. И разомкнулась заря.

      – Мне пора, – сказал ангел, – нас триста ангелов солнце вертят, а уж заря.

      И так же неслышно по быстролетному облаку отлетел тихий ангел.

      Рассыпались просом лучи по траве.

      – Ангел божий, ангел наш хранитель, сохрани нас, помилуй с вечера до полуночи, с полуночи до белого света, с белого света до конца века!

     
     
      
       Спорыш 

      

      С первым цветом, опавшим с яблонь, опало с песен унывное лелю, и с ленивыми тучами знойное уплыло купальское ладо. Порастерял соловей громкий голос по вишеньям, по зеленым садам. Прошумело пролетье. Отцвели хлеба. Шелковая, расстилая жемчужную росу, свивалась день ото дня с травою трава. Покосили на сено траву. Стоит теплое сено, стожено в стоги – в ширь широкие, в высь высокие – у веселой околицы.

      Прошла страда сенокосная.

      Коса затупилась. Звоном-стрекотом – эй, звонкая! – разбудила за лесом красное лето.

      В красном золоте солнце красно, люто-огненно пышет. Облака, набегая, полднем омлели: не одолеть им полдневного жара. И те белые ввечеру – алы, и те темные ввечеру словно розы. Лишь в лесной одинокой тени листьями шумит кудрявая береза, белая веет, нагибая ветви.

      Буйно-ядрено колосистое жито. Усат ячмень. Любо глянуть, хорошо посмотреть. Урожай вышел полон.

      Стоя, поля задремали.

      Пришла пора жатвы.

      Тихо день коротается к теплому вечеру. К западу двинулось солнце, и померкает.

      Уж вечер на склоне. Затихают багряны шаги.

      Путники поле проходят, другое проходят. А над дремлющим полем во все пути по небесным дорогам рассыпает ночь золотой звездный горох.

      – Здравствуйте, звезды!

      Видная ночь. Мать-земля растворяется.

      – Ты самое Ночку темную видел? Где ее домик?

      – За лесами, Лейла, за тиновой речкою Стугной – там, где бор шумит...

      – Она – что же?

      – Она в черном: перевивка на ней золотая, пересыпана жемчугом. Она легче пера лебединого.

      – А где буря живет?

      – Буря в пещерах. Ее, когда надо, вызывают криком хищные птицы.

      – А хищные птицы какие?

      – Черноперые птицы – красные когти, они прилетают из подземного царства.

      – А радуга?

      – Радуга сбирает воду.

      – А откуда тучи идут?

      – Тучи откуда...

      – Вот и не знаешь! А дырка-то на небе! Разве ты не заметил?

      Так птичкой болтая, говорунья Лейла делит с Алалеем дружную ночь. Зорко смотрит она, разбирает дорогу: запали пути – заросла вся дорога.

      Путники поле проходят, другое проходят. Не сном коротается ночь.

      Так и есть, это – Спорыш. Там – в колосьях-двойчатках! Как он вырос: как колос! А в майских полях его незаметно – от земли не видать, когда скачет он скоки по целой версте.

      – Что он делает там в огоньке? – ухватилась ручонками Лейла: а сердце так и стучит.

      – А ты не пугайся: он венок вьет.

      – Из колосьев?

      – Колосяный венок, золотой – жатвенный. А кладут венок в засек, чтобы было все споро, хватило зерна надолго.

      – Сам он его понесет?

      – Нет, он отдаст его самой, самой пригожей, и она, как царевна, понесет венок людям.

      – Мне бы... хоть один колосок!

      – А ты попроси.

      Потухают звезды – звезда за звездою – робко бродят, разливают лучи. Потянул зорька-ветер. Тонкий вихорь обивает росу с темного леса.

      И разомкнулась заря – божий свет рассветает.

       

      Ой, как звонко смеется!

      Лейла смеется так звонко.

       

      Крепко держит она свое счастье. Лейле Спорыш отдал венок. Веселы будут дни.

      И царевна – вольница Лейла в колосяном венке, а из колосьев, как два голубых василька, и видят и светят глаза.

      – Ну а ты, Алалей?

      – А я старым козлом за тобою, пусть завивают мне бороду!

      – А песни ты не забыл?

      – С этой дудкою, как позабыть!

      – Да ты погульливее!

      – Без песни свет обезлюдит.

       

      Ой, как звонко смеется!

      Лейла смеется так звонко.

       

      Как весной из-за моря слетаются птицы, так потянулся с серпами народ в раздолье – на поле. Чуть надносится голос жатвенной песни, а за песней хоронится пляска.

      И восхожее солнце высоко восходит, далеко светит через лес, через поле.

      – Здравствуй, солнце!

     
     
      
       Лютые звери 

      

      Летние дни короче – холоднее солнце.

      Не чирикают птицы, не щиплет коростель колосья, пчелы состроили соты, и не блестит лист на березе.

      Рябина зеленая, в ожерелье поникшая, – красная ягода.

      Минуло лето, приходит милая осень.

       

      – Лейла, дочь горностая, куда ты все смотришь?

      – Ах, Алалей, куда ночью водил меня сон!

      – Отчего ж ты меня не покликала?

      – Да мне не страшно, – ластится Лейла.

      – Нет, ты боялась.

      – Только немножко.

      – А что тебе снилось?

      – Мне снилось... Я попала на поле, на поливанское поле! Не сухой тростник – стоит войско, не серые пчелы – летают пули, валятся тела, что лесные стволы, падают головы, что лесные листья, и течет кровь – стремнистая речка. А из-за крутых гор страшные грозною тучей идут на нас... И вдруг будто ночь, я скачу на коне – сивый конь, красное седло.

      Лучатся шпоры, светятся подковки. Я степью скачу – ветер шумит, наступлю на камыш – огонек сверкает. Через рощу скачу – в роще падает роса. Вышла на поле – солнце взошло. Солнце взошло!

      – А мне снилось, Лейла, будто ты в колыбели маленькая такая. Взял я тебя на руки, вот так, и понес.

      – Не урони, Алалей!

      Алалей запел песню. Подхватила Лейла любимую песню.

      Пели вместе, не заметили: на зайца наткнулись.

      На меже сидел заяц, навостря ухо, чесал себе спинку.

      – В роще рубили деревья, – разговаривал сам с собою усатый, – возле рощи тесали, увезли на большую дорогу, будут строить новую лодку. По углам у лодки будет по кукушке.

      – А мы будем кататься! – обрадовалась Лейла, соскочила на землю к зайцу.

      А зайца не видать ушей – ускакал усатый.

      Тихо. Тихая погода. Безветрие.

      Земляной зеленый лягушонок свистит свою песню комарикам тонко.

      Минуло лето, приходит милая осень.

      – Лейла, дочь горностая, куда ты все смотришь?

      – Ах, Алалей, к нам идет тигр!

      – Постой, ты где его видишь?

      – Да вон, рыжий, лапы медвежьи... он нас не тронет?

      – Да это росомаха – северный тигр: он легок, как заяц, умен, как дрозд.

      Росомаха немало была удивлена, слыша разговор Алалея и Лейлы. Росомаха догадалась, что им понятен язык зверей и птиц, – ели, должно быть, змеиную кашу! – и, не собираясь их трогать, близко подошла к ним и сказала:

      – Путники, куда вы идете?

      – К Морю-Океану, – ответила Лейла.

      – К Морю-Океану? – переспросила росомаха.

      – Да, тигр, – подтвердил Алалей, – нас отпустил сам кот Котофей Котофеич.

      – Ведь это не очень далеко, за медвежьей берлогой?

      – У! куда ваша берлога, дальше!

      Росомаха немного смутилась.

      – А вы Слона видели? – нашлась росомаха.

      – Какого Слона?!

      – А тут неподалеку, вы никому не сказывайте, живет один Слон Слонович. Мы, звери, скрываем Слона.

      – Покажите нам вашего Слона!

      – Уж и не знаю, – сказала росомаха, пожалевши, что зря сболтнула.

      – Мы его трогать не станем.

      – Ну, ладно, – сдалась росомаха и повела их Слона показывать.

      Долго шли они лесом, пробирались сквозь чащу, проходили по грядам, по гривам и золотистым мхам, перепрыгивали через пни и колоды, через защербившийся пень ели, через побледневший пень березы, через позеленевший пень осины, через покрасневший пень ольхи и вышли в орешник.

      – Я сейчас, я вас догоню, – сказала росомаха и грешным делом завернула за кустик.

      И уж одни они шли без тигра, щипали орехи.

      А за орешником открылась поляна.

      Тут на поляне стоял старый-престарый Слон с клыками, весь с головы обросший длинною редкою шерстью.

      – Здравствуйте! – сказал вдруг Слон и, помахав хвостом, стал медленно подымать хобот.

      И не то чтобы испугавшись слонова пальца, а скорее от неожиданности, воскликнула Лейла:

      – Нас привел к вам тигр, вон и сам он!

      Росомаха подошла, как ни в чем не бывало.

      – Не надоедайте долго Слону, – шепнула росомаха, – Слон смирный, как рябчик, а осердится, живо в клыки.

      – Расскажите нам что-нибудь, Слон Слонович! – стали просить Слона Алалей и Лейла.

      – Да, расскажите что-нибудь, Слон Слонович! – поддакнула росомаха и опять шепнула: – Не дергайте Слона за хвост, Слон не любит.

      – Про мышь и сороку, хотите? – Слон улыбнулся и, взвив высоко хобот, пожевал нижнею длинной губою.

      Алалей и Лейла, усевшись под самый слоний хобот на разбросанные кругом по поляне старые слоновые зубы, приготовились слушать. С ними на зубы уселась и росомаха.

      – Жили-были мышь да сорока, – рассказывал Слон Слонович, – сорока сор метет, мышь огонь добывает. Так и жили. Раз ушла мышь за сеном, наказала сороке щи мешать. Сорока стала щи мешать и упала в горшок. Вернулась мышь, стучит: «Сестрица сорока, отвори, отвори!» А уж где отворить, если ни лапок – ничего: все во щах сварилось. Мышь отыскала щелку, пробралась во двор, отворила сарай, втащила воз сена, сено опростала и вошла в избу. Вошла мышь в избу, вынула из печки щи, принялась за еду. Попалась ей сорока. Обглодала она сороку дочиста, сделала из хребта лодку...

      – По углам у лодки по кукушке! – перебила Лейла.

      – Не мешайте Слону рассказывать, Слон спутается, – заметила росомаха.

      А Слон уж спутался и начал Слон совсем про другое: то про какой-то хвост закорючкой, то про какую-то свинью полосатую да мерина, как приятели чуть-чуть было не съели друг дружку.

      Росомаха долго наводила Слона на ум.

      Наконец-то Слон опомнился.

      – Тут ничего нет смешного и смеяться нечего, смеются одни индейские петухи, – сказал Слон Слонович и продолжал сказку: – Ну, сделала мышь лодку, спустилась к речке, уселась в лодку и поехала: у песчаного берега шестом отпихивается, у крутого берега веслом правит. А шест у ней из хвоста выдры, а весло у ней из хвоста бобра. Идет заяц: «Сестрица мышка, пусти меня!» – «Не пущу: лодка мала!» – «Я на задних лапках постою». – «Что с тобой делать, иди!» А потом и лиса, а потом и волк, все просятся в мышкину лодку. Мышка всех и пустила. Идет медведь: «Сестрица мышка, пусти меня в твою лодку!» – «Нас самих много: ты, косолапый, не поместишься!» – «Я на одной ножке постою». – «Иди, что с тобой делать!» Медведь уселся, лодка опрокинулась, и все потонули.

      Слон опустил хобот, пощекотал пальцем слушателей и, махнув хвостом, сказал:

      – Уж солнце садится, завтра будет ветрено.

      – Поблагодарите Слона и идемте, Слон спать хочет, я вас на дорогу выведу, – шепнула росомаха.

      Алалей и Лейла встали, поблагодарили Слона, погладили хобот – хобот у Слона Слоновича мягкий! – и тихонько пошли за росомахой.

      Солнце уже скрылось, и только на холмах все еще лежал красноватый закат – солнце мертвых, словно разбрызгалась светлая кровь, как земляника.

      – Болотом будет идти вам страшно, повернемте-ка лучше к речке, там я и распрощусь с вами, – сказала росомаха.

      – Почему будет страшно?

      – А Лобаста!

      – Какая Лобаста?

      – Да разве вы никогда ее не встречали?

      – Нет, не встречали.

      – А корову с шишкою на лбу видели?

      – Нет.

      – А коня с ногами без шерсти?

      – Вы, тигр, нам про Лобасту скажите! Какая Лобаста?

      – А-а, испугались! Вот она какая Лобаста! Попадете к ней в болото, не спустит. Ростом Лобаста, как эта осина, тело белое, что заячий пух, а ручищи, словно крылье с красным когтем, словит да этим когтем, хоть и нежен он, что костяника, а защекочет до смерти.

      – А мы тише тени пройдем, она нас и не словит.

      – А жеребенок с соломенными ногами?

      – Вы, тигр, все нарочно! Мы жеребенка вашего не боимся!

      – Вон и речка, – остановилась росомаха, – ишь берег-то, словно хвоя, когда висит на ней соболь.

      – Вы, тигр, так знаете много, научите нас! – уцепились путники за росомаху.

      – Чему же я вас научу! Мы тигры – зверь лютый. Ну, учитесь играть, как играет плотва, плескаться, как плещется сиг, метаться, как мечется щука, широко гулять, как гуляет лещ, и будьте бодры, как язь! – и, сверкнув белым зубом, побежала росомаха в лес.

      А они пошли берегом.

      Подул ветер. Гудело в роще.

      Серые улитки подымали рога – смеркалось.

      У ивы гусь стоял, вытягивал по-змеиному шею.

      – Прощай, гусь лапчатый, ты улетаешь? – прощалась Лейла.

      – Улетаю, – прокрякал ей гусь.

      – В теплый край!

      – За синее море.

      – Кланяйся, лапчатый, – не забудешь?

      – Буду кланяться, буду.

      Гусь полетел: пора собирать гусиную стаю да в путь отправляться – путь длинный за синее море.

      Вышли звезды, полетели по небу. Голубое небо усеяно белым серебром – гулянью конца нет. Падают звезды.

      Минуло лето, приходит милая осень.

       

      – Лейла, дочь горностая! куда ты все смотришь?

      – Ах, Алалей, наша лодка плывет!

      – Ты где ее видишь?

      – Да там...

      – Это не наша, это мышкина лодка, вон сама мышка, вон заяц, лиса, волк и медведь.

      – А наша там – там... По углам по кукушке.

      Они поднялись на холм. Развели огонек.

      Под кленом в огоньке коротают ночь.

      «Мышкиной лодки больше не видно, она потонула. И нашей лодки больше не видно, она уплыла в море».

      – Тихо дуй, ветер, не качай клена, не буди Лейлу!

      «Наша лодка плывет теперь по морю. Выпадет ли счастье на нашу долю или придется нам плыть по середке, не видя конца, не видя берега, идти от волны до волны, не видя конца, не видя берега?»

      – Тихо дуй, ветер, не качай клена, не буди Лейлу!

      Тихо спит Лейла, руку прижала к сердцу. Рассыпались русые косы. Ей снится, она в белом, как невеста, она сидит за белым столом, как невеста, цветет алою розой.

      – Тихо дуй, ветер, не качай клена, не буди Лейлу!

      А ветер-голубь хлопает крыльями, а глаза его полны слез: скоро он останется в поле один. Минуло лето, приходит милая осень.

     
     
      
       Ведогонь 

      

      Заболотела река. Покрыты дерном в поле распашистые полосы.

      Скошен луг, убран хлеб, кончен сев, отошла брусника.

      И срывал ветер листья с дерев, нес их, колебля, по воздуху; просушив, откатывал, шурша, посторонь осиротелого дерева.

      Загружалось листьями озеро.

      Золотой кудрявый лес редел с каждым утренником, редел с каждым солнышком. Летала паутина вдоль по лесу, подымалась цепкая до маковки И, скатясь по ветвям, обскочила круг пустынного дерева.

      По утрам на заре, промерзая, становилась паутина прозрачней и легче и, свившись червем, качалась в дырявых покинутых гнездах.

      Доступила на пегой кобыле дождливая осень. И ушли прощальные ясные дни.

      Дождливая сонная осень.

      По берлогам звери заснули – им тепло, мохнатым, им все будто лето.

      Ветер, гуляя по полю и лесу, шумит на просторе.

      И поднялись у берлог Ведогони, стоят, караулят спящих зверей. У каждого зверя свой Ведогонь-охранитель.

      Стоять караулить под дождем у берлоги – скучно. И скучно и зябко. От нечего делать Ведогони дерутся друг с другом, – даже до смерти.

      Беда: не осилить и покориться! Кончит свой век Ведогонь, и зверь Ведогоня кончит во сне звериные дни.

      Так немало зверей погибает в осеннюю пору неслышно.

       

      Ветер все глуше. Ночи длиннее. Зазимье.

      Счастливый, – тот, кто родился в сорочке, у того тоже есть свой Ведогонь-охранитель, как у зверя.

      Вот, ты, счастливый, заснул, а твой Ведогонь вышел мышью, бродит по свету. И куда-куда не заходит, на какие на горы, на какие на звезды! Погуляет, всего наглядится, вернется к тебе. И ты встанешь утром счастливый после тонкого сна: сказочник сказку сложит, песенник песню споет. Это все Ведогонь тебе насказал и напел – и сказку и песню.

      Счастливый, ты родился в сорочке, берегись, коли дрема крепко уводит, – твои дни сочтены. Ведогони драчливы – встретятся, заденут друг друга, и пойдет потасовка, а после, смотришь, и нет одного, какой-нибудь кончил свой век. А ты не проснешься, ты счастливый, ты сказочник, песенник кончишь во сне свои дни.

      Так немало счастливых гибнет в осеннюю пору неслышно.

     
     
      
       Летавица 

      

      Плывучие – ой, нелюдимые – пасмурно замкнуты тучи. Сея, как ситом, тихо падает севень – осенний обложной дождь.

      Багряный яхонт – цвет прощальных дней – погаснул. Окончились румяные унывные закаты. Обносит вихорь хвои с сосен. Дрожат обломанные ветви. Обиты, приопали листья.

      Печальны поздние отлеты птиц.

      Вчера последняя простилась стая. И там, где озеро заволокло травой, в затоне пропела лебедь.

      Отошло веселье.

      Попрятались за тучи звезды.

      Беззвездна, хмура осенняя ночь.

      Рлядя на ночь в такую погоду, недалеко уйдешь. Ветер, – все, сколько есть всего ветров, поднялись и звенят. Нет от ветра затулы. И сама терпеливая Найда, хвост поджавши, забилась в конурку, забыла, как тявкать.

      Постучались в избушку.

      – Я – Алалей. Моя спутница – Лейла.

      – Что вам тут надо? – высунул морду двуголовый конь с золотыми ушами, конь Унеси-голова.

      – А чья тут избушка?

      – Как чья избушка?! – замотал головой двуголовый, – это терем старого Вия.

      – Вия! – голоса у путников стали, как струнки: пропадут, тут им живу не быть, – того самого Вия: Подымите мне веки, ничего не вижу!

      – Того самого о железном пальце. Нынче Вий на покое, – зевнул одной головой конь двуголовый, а другой головой облизнулся, – Вий отдыхает: он немало народу-людей погубил своим глазом, а от стран-городов только пепел лежит. Накопит Вий силы, примется снова за дело. А Пузырь с клещами да с жалами помер.

      – Пусти, конь, обогреться!

      – Пустишь вас... уж сидит один странник. А вы кто такие?

      – А мы перехожие люди, бродим по свету от дерева до дерева, от каменья до каменья, а идем мы в дальне-далече к Морю-Океану.

      – Да вы не с Бурь-болота от Кукураковны? Прошлым летом такие шатались.

      – Нет, мы не такие... Прошлым летом мы посолонь шли с Котофеем.

      – А с Латымиркой-ведьмой знаетесь?

      – Про седого Ауку мы знаем.

      – Ну, идите! Да осторожней! Глядите под ноги. Тут лежат вилы. Не наткнитесь! Это – вилы самого Вия: вилами Вию подымали веки! – и конь, колесом завивая гриву, расстилал долгий хвост по земле, светил золотыми ушами дорогу.

      И очутились путники в избушке у Вия.

      Конь Унеси-голова, пока стол накрывали, взялся показывать хозяйство.

      Большое хозяйство у Вия.

      Первая горница – золото. Там живут муравьи: день-деньской только и дела им – тащут со всех концов муравьи к Вию в избушку червонное золото. Вторая горница – коневая, Коню принадлежит: убранство богатое. Третья горница – за столом сидит семеро, и все они сини, синее котла, и все, как один, без голов.

      А в другие скрытные горницы Конь не повел – небывалому страшно! И только позволил разок через щелку взглянуть.

      Там жар, там огни горят, мигуны там помигивают, свистуны там посвистывают, стук, брякотня, безурядица, там громы Ильинские, морозы Крещенские, петухи с вырванным красным хвостом, козьи ноги, пауки, злые собаки, – все хвостатое, хоботастое, там говор, гул, шип и покрик – нежеланные.

      Не оторваться от щелки. Любопытство так и берет.

      Но Конь уж уводит к столу: ужин готов.

      Сели за ужин.

      Служила собачка: подавала миски, меняла тарелки. У собачки личико острое, ровно у мальчика, только ушами собачка все пошевеливала.

      Позвали к столу и странника. Странник послушался, слез с полатей, повертел ложкой, покатал из хлеба катушек, а есть не ел, отказался.

      А кормили, чем бог послал, и все, как следует. И только за кашей подползли к гостям три муравья, покусали немного и тихонько опять отползли.

      На загладку Конь рассказал: какой он был конь. Конь когда-то стоял, не простой, за двенадцатью замками, за двенадцатью дверями, на двенадцати цепях, а держал он поскоки горностаевы, повороты зайца, полеты соколиные. И уж стал было Конь представлять свои прежние поскоки, да в ногу ступило.

      И пошел себе Конь в свою горницу, и собачка за ним.

      Конь-то конем и собачка собачкой, только бог с ними! – все как-то жутко.

      Вий спит за перегородкой, только носом подсапывает. Да мыши под полом бегают, малые серые мыши скребутся в углах. У мышек хвостики длинные.

      – Эй, странник божий, ты тоже не спишь?

      – Во всю ночь не засну.

      – Страшно?

      – Нет, я не боюсь.

      – Что же ты?

      – Воли мне нет.

      – Как так?

      – Да так.

      – А ты расскажи!

      – А вы забоитесь?

      – Не забоимся, рассказывай!

      Странник подвинулся ближе, посупился.

      – Я не помню, – рассказывал странник, – как пришла она, взяла мою волю, мои печальные дни: пристала ко мне Летавица. Слышали вы о Летавице? Красота ее краше всех, лицо ее девичье, вольные волосы золотые до самой земли. Всякую ночь приходит она: или ложится в ногах, или станет и смотрит всю ночь и, лишь ветер подует под утро, исчезнет. Слышали вы о Летавице? Я оставил мой дом, бросил все и пошел. И, как лист в непогоду, скитаюсь по белому свету – только б ее из сердца прочь! Шатается тень моя, спотыкаются ноги, а дума о ней не проходит. Побывал я в Москве и у Троице-Сергия, в Соловках у Белого моря и в вятских лесах у Николы Хлыновского. Не помогло богомолье. Вот и хожу. Как трава, сохну и вяну. Не по силам мне мука. Она всюду за мной по пятам: станет и смотрит всю ночь...

      – Постой-ка, мы ее видели!

      – Где, где она? – задрожал странник, как лист.

      – А в горохе мы ее видели.

      – В горохе?..

      – На Бориса и Глеба. Шли мы горохом – порх! – и наткнулись: лежит такая кра-са-вая! Золотые волосы всю с головой опутали, глаза, словно колодцы, а сапоги на ней красные...

      – Она! Она самая! – стукнул по столу странник, а за перегородкой у Вия заворочалось, – да вам бы сапоги ее красные снять с нее и унесть, да она бы для вас без сапог все тогда делала: ей сапоги – что птице легкое крылье! И меня бы избавили... Экие вы! – счастье проглупали.

      – А ты о Басаврюке что-нибудь знаешь? – хотела поразить странника Лейла.

      Но странник и Басаврюком не подзадорился, странник ничего не ответил. Да вдруг как выпучит глаза – не стерпели огромные, налились глаза черною кровью, стиснул он зубы, почернел, что земля, а руки замлели. Знать, пришел его час: стала Летавица.

      Он навеки ее нерушим, с нею свой век завекует.

       

      Ночь сменилась серым утром.

      Из сырой земли, как из теплого гнезда, заклубился пар.

      Красный след Летавицы мелькнул в дверях.

      Старый ворон, перелетывая с ветки на ветку, словно все усмехался, вещий ворон, граючи, каркал.

      Странник тихо лежал: охолонул, бесприкладный.

      Вышел из-под лавки Лизун толстомясый – пятки прямые, живот наоборот. Походил Лизун по горнице, ничего не сказал и спрятался.

      А они все молчком обмалчивались: собирали сумки – снаряжались в путь.

      Пришла на задних лапках собачка: на собачке зеленый колпак в кружочках. Напоила собачка их чаем, воровато сунула сухариков в сумки:

      – Берите!

      Топ копытом – Конь появился, сам конь Унеси-голова.

      Пожурил Конь собачку, что коровы прожорливы стали: солому поели, сено подобрали. Потом и к гостям обратился: подарил им сушеный медвежий глаз на веревочке.

      – Станет страшно, – сказал Конь, – надень, и страха как не бывало.

      Дал подержать им в руках Меч-самосек.

      Подержали они в руках Меч-самосек, поблагодарили Коня за медвежий глаз, ну и в дорогу.

      Собачка махала им лапкой.

      – А Пузырь с клещами да с жалами помер! – мотал головами Конь двуголовый, провожая гостей в сени.

      И пошли себе путники дальше.

      Колесиста дорога. Сиверко. Дождь моросит. Греют путники в пазухе руки. По колено в грязи.

      Не поддавайся упорному ветру!

      А уж скоро ударят морозы – синие крупные звезды сверкнут. В звездах ночь засветит ясной луною. Весело снег захрустит.

     
    
    
     
      Змеиными тропами 

     

     
      
       Копоул Копоулыч 

      

      Занесло все дороги, все летние тропинки, замерзли болота, застыли ручьи, сравнялись реки, засумерился день, легла зима – легли снега, путь стал.

      Скрип ворота, – мороз на дворе!

      У Копоула тепло. Хорошо и тепло Алалею и Лейле зимовать у Копоула в теплой избе.

      И светла и просторна изба Копоула, что Кощеев дворец. Много собрано в ней всяких волшебных диковин, как у Кощея: меч-самосек, топор-саморуб, палка-самобойка, гусли-самогуды, ковер-самолет, санки-самокатки, сапоги-скороходы, шапка-невидимка, скатерть-самобранка.

      Копоул – сам хозяин – кум Котофея, ворчливый шамчун: не может ни скоро сказать, ни скоро пройти, то щами подавится, то лапшей захлебнется. Но зря никогда Копоул не похвалится небылыми речами и по правде слово рассудит. Носит Копоул от сглазу лапу слепого крота, и, хоть не надо ему колдовской неодолимой защиты, пьет всякий день настой жабьей косточки.

      Одиноко в лесу живет Копоул среди лютых морозов в Кощеевом царстве. Баран, и гусь, и петух давным-давно ушли от Кота, и лисица ушла от Кота.

      – Что за шерсть, что за хвост! – вспоминает Копоул свою неверную лису, свое прошлое семейное житье-бытье.

      А неукротимые звери – соседи Копоула – куцый волк, который волк хвостом в проруби рыбку ловил, да с отрубленной лапой медведь, который медведь к старику и старухе по ночам приходил, пел свою страшную медвежью песню, – волк и медведь сами на старости лет и недолуки и неудаковы. Волк еще хорошо языком ищет соринки в глазах, но о хвосте успел позабыть, а медведь, хоть и не прочь спеть свою страшную песню, да не страшно нисколько, и не забьет косолапый вола, как бывало, не закусит зайцем, как бывало.

      Сойдутся свирепые неукротимые звери из своих заброшенных лубяных и ледяных избушек к Коту для совета и знай одно себе: дружно Копоулу подхрапывают.

      Который ворон летает за море и приносит живую и мертвую воду, вещий за все зимовье – от ноября до февраля – даже ни разу не каркнул и только на Наума – в именинный кошачий праздник показался в Кощеевом царстве: сам пришел в гости к коту Копоулу.

      А который кузнец Требуха сковал Бабе-Яге тонкий голос, еще третьего года пирогами объелся и приказал долго жить после Никольщины.

      Не надо Копоулу колдовской неодолимой защиты.

      Глаза Алалея и Лейлы – не злые, не сглазят.

      – А кто вас знает! – говорил Копоул, принимая слова их в досаду, и сам крепко держался за лапу слепого крота.

       

      Расседает земля от мороза.

      Тяжки и плящи морозы.

      В чистом поле белеют снега. И лишь ель и сосна зеленят белую зиму.

      А в метельные ночи старый черт закрывает месяц косматою шапкой, и метель, набрав снега, размахнется комом и пустит в окошко.

      От ноября до февраля – волчье темное время.

      Стучат зубами голодные волки.

      – Копоул Копоулыч, не косоурьтесь, расскажите-ка сказку! – просит Лейла.

      И знает Копоул, знает и перезнает много всяких докук и балагурья, да чуфырится: как можно, ведь тысячу и одну ночь терся кот в коленях у Шехерезады, когда рассказывала Шахриару сказки Шехерезада!

      – Это ни к чему не поведет, это, похоже, не выйдет! – вот и весь сказ Копоула: и на речи не ставится и на сговор не сдается.

      Скуки ради ходят Алалей и Лейла из горницы в горницу, смотрят в окно. И сколько раз, провожая студеные дни, нетерпеливые, они пересчитывали лысых, чтобы на двенадцатого лысого мороз пересел. Не слушал мороз Алалея и Лейлы: нагуляется по двору, засядет и сидит трескун на Кощеевом озере, выставит ветру свой красный нос.

       

      Расседает земля от мороза.

      Тяжки и плящи морозы.

      Кует зима звездный небесный свод.

      Днем, как и ночью, норовил Кот поспать, похрапеть, поваляться, позевать, потянуться, и уж ты от Кота ничего не добьешься – ни за холодную воду. Но нападал добрый стих: вдруг раздобрится Кот, поведет долгим усом, – и начинается сказка, ладно удуманная, хорошо улаженная, зимняя Копоулова сказка.

     
     
      
       Упырь 

      

      Не ведьма Дундучиха застилает на ночь стол скатертью, не ступой закостила наброжая – кроет землю белый снег, летят-падают хлопья надранными лохмотьями, воет, вьется вьюга, выбухает вихорь, метет метель-поземелица, закуделила.

      Третий день и грустна и печальна коротает дни в серебряном тереме царевна Чучелка.

      Третий день, как печален и грустен уехал царевич Коструб за Лукорье.

      За морем Лукорье, там реки текут сытовые, берега там кисельные, источники сахарные, а вырии-птицы не умолкают круглый год.

      Полпути не проехал царевич, занемог в дороге и помер. И в чужом краю его схоронили.

      Вот среди ночи слышит царевна, под окном кто-то кличет:

      – Чучелка, Чучелка, отвори!

      Вся зарделась царевна: узнала Коструба.

      Думает царевна: «Это он, это жених, царевич вернулся с дороги!» Встала. Отворила.

      – Бери свои белые платья, жемчуг. Я в чужом краю завоевал себе землю, мой подземный дворец краше Лукорья.

      Надела Чучелка белые платья, жемчуг. Спешит на крыльцо.

      А он ее за руку и на коня.

      Взвился конь и помчались.

      Мчатся. Мчится царевич с царевной. Страх змеей заползает на сердце: видит царевна, под нею не конь, таких не бывает, а ветер.

      Ветер-вихорь несет их сквозь темные леса, сквозь мхи и болота – ржавцы болота в шары-бары – пустое место.

      Поравнялись с церковью, повернули на кладбище.

      Тут конь исчез.

      И вдвоем остались они над могилой: царевич Коструб и царевна. А в могиле чернеет из-под снега дыра.

      – Вот мои земли, там мой дворец, там мы отпразднуем свадьбу: дни будут вечны и пир наш веселый без печали, без слез... – полезай!

      – Нет, – отвечает царевна, – я дороги не знаю, ты – наперед, я – за тобою.

      Послушал царевич царевну, пропал в могиле. И одна осталась царевна над черной дырой. Сняла с себя платья – да в могилу.

      – На же, тяни за собою. Вот белые платья, вот жемчуга! – и, сбросив в могилу все до сафьянных сапожков, заткнула дыру, да бежать без дороги по снегу, сама не знала куда.

      Летела царевна, летела – вдалеке огонек мелькает – прытче бежит. Добежала, смотрит: изба – одна одинока изба стоит среди поля. Бросилась к двери, вломилась в сени, да в горницу...

      Мертвец на лавке лежит, больше нет никого, и светит свеча.

      Царевна со страха на печку, забилась в угол, сидит тихонько.

      А там на кладбище, а там на могиле обманутый вышел из гроба царевич. Созвал Коструб мертвецов и полетел с мертвецами вслед по царевну.

      Прилетел до избы, кричит через окно:

      – Мертвец, отвори мертвецу! Будем с живым пир пировать!

      Зашевелился мертвец: то ногой, то рукой поведет. А потом с лавки как встал и пошел, дверь отворил.

      И нашло мертвецов полным-полна изба. Окружили печь, кличут царевну:

      – Вылезай, вылезай – будем пир пировать!

      – У меня нет рубашки и сафьянных сапожков, принесите мне: там они на могиле! – говорит мертвецам царевна.

      Посылает царевич мертвеца на могилу.

      И вернулся мертвец, принес и рубашку и сапожки.

      И опять кличут царевну.

      А она им: то, говорит, рукавичек нет, то платка у нее нет, то пояса...

      Но мертвецы ей все из могилы достали: все платья, весь жемчуг до последней крупинки.

      Кличут царевну:

      – Вылезай, вылезай – будем пир пировать!

      И надела царевна белые платья, жемчуг, – вышла. Вышла царевна. И в кругу мертвецов замерла.

      А! Как обрадован мертвый живому!

      – Я тебе верен за гробом, – целовал царевну мертвый царевич, и с поцелуем живая кровь убывала – теплая кровка текла в его холодные синие жилы.

      Третьи петухи пропели – мертвецы разлетелись по темным могилам, там, в могилах, облизывали красные губы.

      Не вернулась царевна в свой серебряный терем. Нашли Чучелку утром – белая, как белый снег, без единой кровинки, далеко в чистом поле в мертвецкой избе.

       

      Вьется вьюга и воет, валит и, опрокидывая, руша, сбивает с ног. Разворотила, нелегкая, дубья-колодья, замела дверь, засыпала окна – хоронит серебряный Чучелкин терем.

      Холодна зима – белый снег.

     
     
      
       Сон-трава 

      

      Дождались весенней поры. Уходила зима. А была она долгая и суровая – снег по пазуху. Наступили первые теплые дни.

      Ясных дней еще нет. Ясный Яр не отомкнул еще неба. Огненный, разбудил Яр черную землю.

      И пусть свистит в поле ветер, пусть свистом зовет зима снег на помощь! Снег тает в поле, и раз от раза темнеет река.

      Вздуется лед, тронется река – грозно Яр разомкнет горячее небо – поплывет река, и, широкая, зашумит она, как грозовое небо.

      – Руки наши крепки, глаза видят ясно, и мы поплывем! – повторяет за Алалеем верная Лейла.

      Они на воле. Так они рады весеннему первому дню.

      Они на воле, они встретили первый цветок.

       

      Как печален и грустен первый весенний цветок!

      Сон-трава – синеглазый подснежник – глядела печально, и на тяжелых темных ресницах горела слезинка.

      Что огорчает ей сердце? Ждет ли кого? Или нет никого, кто бы утешил печальное сердце?

      У цветов есть мать, у Сон-травы – мачеха. Разбудит Яр землю. Проснется земля. Но еще спят под землею и трава и цветы.

      «Просыпайся, иди на землю, там светло, там все твои братья и сестры, там играют птицы!» – скажет мачеха нелюбимой синеглазой сиротке.

      И, послушная, она выйдет на землю одна, без братьев и сестер, одна из-под снега. Еще спят под землей и трава и цветы.

      Ее в колыбели никто не баюкал, ее на руках никто не нянчил, ее ласковым словом никто не забавил...

      Печально и грустно стоит Сон-трава – синеглазый подснежник.

       

      В тихом вечере тихим полетом плывут по теплому небу перелетные птицы.

      Птицы все прилетят в свои гнезда. И выйдет из леса медведь. И закукует горькая кукушка.

      – Руки наши крепки, глаза видят ясно, и мы полетим! – повторяет за Алалеем верная Лейла.

      Они на воле. Так они рады весеннему дню.

      И синеглазая Сон-трава печально глядит на них.

      – Ты, сестрица, дождешься солнца! – сказала ей Лейла, и далеко разносился ее голос по воле: – Солнце, солнышко, выгляни, высвети! Солнце, солнышко!

     
     
      
       Верба 

      

      Уж заря, золотясь, осыпается розами в реку. Отошли дни потемы, потухли всполохи. Уж по заре златорукое солнце возносит руки над миром, зарное, нет ему белого облака, чтобы закрыться, захватить все небо.

      Небо обняло землю, горячо обнимает.

      И земля принялась за свой род.

       

      Первая – верба. Верба, еще из-под снега распушив свои алые гибкие лозы, тихо подымает веки, и седые пушистые вии озолотились слезами.

      И куда ни пойдешь, и куда б ни взглянул, встретишь вестницу мая – печальную Вербу.

       

      «Я, последний и самый любимый, рожденный в Купальскую ночь, расскажу тебе, Лейла, о моей матери Вербе.

      Моя речь невнятная, – я очень долго молчал, мои слова странны, – я очень стар.

      Я не помню, как это было, – мои руки сухи, мои пальцы вялы, а у моей матери руки были влажны и пальцы крепки.

      У меня было много братьев, сестер, сестер-братьев, все они были старше и разбрелись по земле, кочуя до самого края. Их было так много, их было больше, чем звезд на небе.

      Я помню – мои ноги быстры и легки, как крылья, а во лбу свети-цвет купалы. «Ты засвети свой цвет, Купало!» – сказала мне мать.

      Я помню – мы шли искать новую землю: на старой нам стало тесно. Мы шли долго в ночи, раскапывали пальцами землю – гадали о будущих днях. Черная, сбросив белые снеги, земля лежала под нами и, тая, дымилась, а в ее черном сердце зависть свивала гнездо.

      Моя мать сильна и всех прекрасней. И пускай после мая знойные дни и жгучие вихри, и пускай по болотам в полночь, заманивая путников в гибель, сверкают огни-одноглазы, и полднем Полудницы летят в пыли вихрей, и пускай, чуя мертвых, вопит Карина, и пускай несет темная Желя погребальный пепел в своем пылающем роге, – моя мать сильна и всех прекрасней.

      И на земле цветов было меньше, чем моих братьев, и на земле лесу было меньше, чем моих сестер, и на земле рек-озер было меньше, чем моих сестер-братьев.

      Я не помню, как это было – а как всходить заре на гору, перед рассветом, мы вступили в болото, и вот черные руки вдруг поднялись из земли и крепко охватили мать под грудь сзади и, обняв, повлекли ее в топь за собою...

      Я не помню, как это было, – я стою на краю трясины и кличу и зову мою мать: «Где найду я новую землю!» – И кличу братьев: «Где найду я мать!»

      А под землею глубоко я вижу, горят, как свечи, глаза. А мать стоит – не мать, печальная верба».

     
     
      
       Радуница 

      

      К нам! – торопитесь, весенние ветры! Грачи прилетели, пробила лед щука, вскрылись реки, идут, говорливые, и распушилась верба.

      
       
        Эй, ты – весна!

        Ой, лелю, лелю, весна!

       

      

      Уж прошумели грозолетные тучи, неразгонные дождем пролились студеницы.

      И ударило молотом в камень, в зеленый дуб прямо под корень.

      
       
        Эй, ты – весна!

        Ой, лелю, лелю, весна!

       

      

      По теплому небу алым развоем наливается роза-заря.

      Алый вечер угас, темная Стрига тьму собирает для ночи.

      Ночь кипит, весенняя – распущены темные косы. А куда ни взглянешь – звезды.

      Но моя душа полней печалью.

      
       
        Эй, ты – весна!

        Ой, лелю, лелю, весна!

       

      

      К нам! – торопитесь, весенние ветры!

      Уж восходит из недр ночи красное Солнце, разрываются тяжкие цепи, – низвергается Стрига.

      И несутся весенние ветры из вечного лета, несут, колыхая, на крыльях семена лесу и полю, а сердцу любовь, и навевают горячую в сердце.

      
       
        Эй, ты – весна!

        Ой, лелю, лелю, весна!

       

      

     
     
      
       Каменная баба 

      

      Ушла зима с морозами, с трескучими...

      Взошло солнце, согнало снеги.

      Пошла вода вольная, полноводная. Подмыла сучки, ветки, отросточки.

      Весна приехала.

      Весна-красна в аржаном колосе на сохе, на овсяном снопу, веселая, привезла ясные дни, частый дождь, зеленую траву.

      Приударил дождь,

      И раскинулись кусты; вошли ручьи в русла, зазеленели луга.

      Пойте, птицы, и вечером и утром, – всем нам веселье!

       

      Алалей и Лейла качались на качелях, мылись громовой водой, прыгали через костер. Ветер, вода и огонь их сохранят.

      И уж им не сиделось на месте у Копоула в Кощеевом царстве: манил лес, поле, дорога.

      – Будь здоров, Копоул Копоулыч, спасибо тебе за зимний приют: будем помнить твою ледяную горку, блины и вечера, когда рассказывал ты сказки.

      – Моряне, не забудьте, кланяйтесь, как попадете на Море-Океан, её в волнах видно! – прокурлыкал Копоул на прощанье: седой кот на огороде копался, капусту да лук садил.

      И снова пошли они в путь.

       

      От кургана к кургану их вела ковылевая степь, шелковая, колыхалась волною. Ночью месяц светил, освещая дорогу.

      По небесному краю раскрывалось синее море и, разлившись широким-широко, улетало, как лебедь. Попадались верблюды: угрюмо и молча шел верблюд за верблюдом... И пробегали стада белых овец, порошили, как снег, зеленую степь.

      – Эту ночь не пойдем, Алалей, заночуем тут у кургана возле той вон Каменной Бабы!

      Вышли звезды, пустились по весеннему небу искать золотые ключи от восхожей зари. В тихом сне приумолкла земля.

       

      Баба смотрит в ночь. Они смотрят на Бабу.

      – Что ты, Баба? Что ты смотришь? Что ты знаешь?

      – Я баба не простая, я Каменная Баба, – провещалась Баба, – много веков стою я в вольной степи. А прежде у бога не было солнца на небе, одна была тьма, и все мы в потемках жили. От камня свет добывали, жгли лучинку. Бог и выпустил из-за пазухи солнце. Дались тут все диву, смотрят, ума не приложат. А пуще мы, бабы! Повыносили мы решетах, давай набирать свет в решета, чтобы внести в ямы. Ямы-то наши земляные без окон стояли. Подымем решето к солнцу, наберем полным-полно света, через край льется, а только что в яму – и нет ничего. А божье солнце все выше и выше, уж припекать стало. Притомились мы, бабы, сильно, хоть света и не добыли. А солнце так и жжет, хоть полезай в воду. Тут и вышло такое – начали мы плевать на солнце. И превратились вдруг в камни.

      Высокая шапка на Бабе закачалась, а руки, сложенные на животе, поднялись к высохшей каменной груди.

      – Да вот тоже, непоседы вы, все-то бродите, знаю вас, не впервой вас вижу: с Волхом рыскали, помню... В Духов день земля именинница, не скачите вы в зеленый день, не кувыркайтесь, не стучите, а встаньте рано да поцелуйте мать нашу землю, поздравьте! Да еще животных, скотов не обижайте, коней, оленей кормите, поите, приглядайте...

      – Баба, баба! Скажи нам, ты нас видела, ты нас знаешь, скажи нам, где лежит Море... дойдем мы до Моря-Океана?

      Но Баба ничего не сказала. Баба смотрела в ночь. А по небу звезды серебром висли – искали ключи.

     
     
      
       Лужанки 

      

      Три белоснежные ветровы сестры – Буря, Вьюга и Метель простились с любимым братом Вихрем и ушли за море в скалы до зимних студеных дней.

      Гром прогремел, ударил гром в источник до дна. Трубили небесные трубы, блистали мечи, летели стрелы. И пролился теплый дождь.

      Досыта полил дождь хлебородницу землю, доверху наполнил воды – реки, луга и озера, и грозою и громом крепко натянул литые серебряные струны от берегов до берегов.

      Реки шумели, как гусли, со звоном половодья звонко по литым серебряным струнам била волна, бежала говорливая, несла счастье.

      И зазорились ясные зори, разлистился лес, зацвели все лужайки и рощи, запорошились белой душистой черемухой погосты и кладбища, полетела из улья по цвету Ефрея-пчела за медом, воском, и затеснились пчелки-подружки у огорода вкруг Фелины-пчелы и Аросиды, пчел старших, перекликнулся выпью Водяной с Лешим, и на красных холмах от зари до зари застонали свирелью песни-веснянки, песни-заклички, оклики мертвых.

      Реки шумели, как гусли, со звоном половодья звонко по литым серебряным струнам била волна, бежала говорливая, несла счастье.

       

      Ключом закипала жизнь в обогретом, ожившем сердце – и уж плещет она, горячая, льется, кипит ключом и там в небе, и там в земле, и там в воде, и там в огне. И как просторна, как необъятна – и далеко покажется и широко поглянется! – как необъятна, необозрима весенняя молодая земля с солнцем и месяцем, с зорями и звездами!

      Всем своя воля – до-вольная, разволица, разволье и раздолье.

       

      Чуть заря занялась и по заре запела сизая птичка, а Алалей и Лейла уж на воле – в пути.

      – Лейла, а куда улетели, как два голубых голубка, твои глаза-голубки, Лейла?

      – Ты их не видишь?

      – Где они, Лейла?

      – Лужанки! Лужанки проснулись! Как они рады... Алалей, какие золотые кудряшки!

      На лугу в полой воде купались Лужанки. И подымали брызги, – летели, рассыпались брызги дробнее маку. Так весело, так рады были заре Лужанки. И кудрились их золотые кудряшки.

      – А мне, Алалей, можно... Я им скажу: вы мои братцы – Лужанки, я ваша сестрица Аленушка. Они меня пустят? Я сестрица Аленушка! И ты тоже скажешь...

      – Лейла, солнце встает.

      И загорелось, встало солнце, и под солнцем загорелась земля, и в первых лучах скрылись Лужанки.

      – Где мои Лужанки?

      – Улетели в лучах...

      – А на лугу?..

      – На лугу их ночь, – на лугу они спят. На лугу их утро, – на лугу они умываются, чтобы к солнцу лететь.

      – Какие золотые кудряшки! Алалей... я – не Лужанка?

      – Ты... ты сестрица моя Аленушка – Лейла!

      Лейла под солнцем вся золотая. Как два голубых голубка, ее глаза-голубки улетели с лучами, за первыми лучами, – за золотыми Лужанками, к солнцу.

       

      Реки шумели, как гусли, со звоном половодья звонко по литым серебряным струнам била волна, бежала говорливая, несла счастье.

     
     
      
       Крес 

      

      Эна какая – разливная весна! Повытаял снег с полей, повынесло лед с реки, разошлась вода со льдом, разлились реки с гор, протекли мелкие речки – бьют ключи, и, круглые, полные с берегом, катят озера.

      А по россыпи волн на воле Водыльник. И лишь одна его голова – куча сенная, торчит над водою: ничем не заманишь чумазого в темень на остудное дно, довольно зимой наклевался ершей, и плывет, охмелел.

      Суховерхое дерево греется. Веселеет еловая роща.

      Оживают дыбучие мхи.

      Вот облако к облаку, – пушистые облачки сходятся.

      Пугливо за облако теряется солнце.

      И уж движется туча хмуро и грузно: заждалась свистучая, шатает подоблачье.

      Горностай тягу дал под малиновый прутик.

      Черкнула ласточка.

      Да как заторандит да как загрохочет – с грохотом – громом катит гремящий Громовник: с уклада складено сердце, с железа скованы груди. Тороком-вихрем режет Громовник небесные снеги.

      Подымает тугой лук. Нацелил. Спускает стрелу – крес!

      И всполохнулся от искры небесный свод, весело, весело горит. И земля под топот толкучего грома, просверленная меткой стрелой, горит.

       

      Пробудились, встают клевучие змеи, встает все зверье и все птицы и приветливые и догадливые, хищные, жалобные, горегорькие, скоролетные, златокрылые, говорящие, косатые – сокол, орел, соловей, и гусь заблудущий, и сорока поскокунья, и ворона полетучая, и загнанный заяц.

      И до самого вечера, пока туча держалась и вовсю громыхал бесстрашный Громовник, звон-унылая песня зверья разливалась с края по край – с берегов небывалых до берегов, где бездорожье живет.

      И до капельки вылилась туча, высеяв землю.

      Любуясь, по синим дорогам уплыло солнце, а за солнцем теплая ночь поднялась над теплой землей.

      На прибойном сыром берегу вещая Мокуша, охраняя молнийный огонь, щелкала всю ночь веретеном, пряла горящую нить из священных огней. Кузнецы стояли в кузницах, разжигали булат-железо, ковали железные обручи на любое сердце. И водные Бродницы, плавая тихо, волновали синие воды и, чаруя глубокие недра, призывали навов из темных могил.

      – Проснитесь и пойте! Проснитесь! Наступило всему воскресенье! Начинайте весеннюю пляску!

      В земле копошилось, раскатывались камни, рассыпались пески, расступалась земля.

      А там – ненаглядные звезды. И до зари, как всходить ей на небо, звезды, играя, свивали тоску, ненаглядные.

     
     
      
       Нежит 

      

      Вот пришел ярец-май с ясными днями, поднял и слил яроводье. Лили дожди и пролились. Канули сиверы – ветры.

      С теплым ветром из-за теплого моря комары прилетели.

      И текут безуемно гульливые реки.

       

      Гуляй, поколь воля!

       

      Выгнана вербою в поле скотина. Засеяна черная пашня. В поле и в лесе ночью и днем заливаются – свищут певчие птицы: перелетные, не обошли они, не забыли наши края.

      Русь – сторона родимая. Жить – она веселая.

      Падают белой зарею большие Егорьевы росы.

      Рано солнце играет.

      Соловьиные дни.

       

      Гуляй, поколь воля!

       

      Все оживает, все пробудилось. Прогремел первый гром, и земля очнулась.

      Выглянули горные мавки с красных гор и высоких буянов – стало невмочь им в их зимних вершинных могилах.

      Тихо веют горные ветры. Парит на солнце.

      Встала чуя-змея, вывивается: чует снедь.

      Вылез из-под коневой головы и сам неприкаянный Нежит, ей встречу идет.

       

      Гуляй, поколь воля!

       

      Торна, бойка дорога.

      Вот обогнул Нежит старую ель и бредет – колыбаются сивые космы. Подвигается тихо, толчет грязи по мху и болоту, хлебнул болотной водицы, поле идет, другое идет, неприкаянный Нежит, без души, без обличья.

      То он переступит медведем, то утишится тише тихой скотины, то перекинется в куст, то огнем прожигает, то как старик сухоногий – берегись, исказнит! – то разудалым мальцом и уж опять, как доска, вон он – пугало пугалом.

      Доли не чаять и не терять – Нежитова доля.

      Далеет день. Вечереет.

      В теплых гнездах ладят укладываться на ночь.

      Ночь обымает.

      Ночь загорелась.

      Затянули на буйвищах устяжные песни.

      Веет с жальников медом и сыченой брагой.

      Легкая лодка скользнула в ракитник. Раздвинула куст Волосатка, пустилась Домовика по полю ко двору к Домовому.

       

      Гуляй, поколь воля!

       

      В ночнине кони в поле кочуют, зоблют.

      Сел Нежит в мягкую траву, закатил болотные пялки, загукал Весну.

      А на позов из бора отукает Див.

       

      Гуляй, поколь воля!

       

      Подливает вода – колыхливая речка, подплывает к самым воротам.

      Разъяренилась песня.

      А там за рекою старики стали в круг, изогнулись, трогают землю, гадают: пусть провещает Судина!

      И волшанские жеребья кинуты.

      Слышит ярое сердце, чует судьбу, похолодело...

      Резвый жеребий выпал – злая доля выпала ярому сердцу.

      Яром туманы идут. Поникает поток. Петуха не добудишься.

      Дуб развертывает свежие листья.

      И матерь-земля родит буйную зель.

       

      Гуляй, поколь воля!

     
     
      
       Коловертыш 

      

      Широкая, уныло день и ночь течет Булат-река, тиноватая, в крутых обсыпчатых берегах с пугливою рыбою.

      Умылись наши путники в речке, переехали речку Соловьиным перевозом и вошли в густой лес. И всю ночь до зари пробирались они лесом по темным, тайным дорогам. Всю ночь вела их дорога то сквозь трущобы, то пропастями.

      И трижды далеко петухи пропели – трижды клевуны пропели.

      Взошла заря.

      А на заре, в подсвете, в восходе солнца девять кудрявых дубов остановили их путь.

      У девяти дубов, между двенадцатью корнями стоит избушка на курьей ножке.

      Тихо обошли они дубы вокруг избушки, робко заглянули в три окна. Но тихо: не повернулась к ним избушка, ее не повернула куриная нога. И в окнах ни души, не слышно крика, ни шума, ни суетни, – знать, покинула ведьма избушку!

      На крыше сидела серая сова – чертова птица, а у курьей ноги, у дверей, пригорюнясь, сидел Коловертыш: трусик не трусик, кургузый и пестрый, с обвислым, пустым, вялым зобом.

      – Лейла, какой печальный Коловертыш!

      – Слепой, как птица сова?

      – Сова не сова, а глазастый и зоркий: днем и ночью разбирает дорогу.

      – А это что у него за мешок?

      – Это зоб, туда он все собирает, что ведьма достанет: масло, сливки и молоко, всю добычу. Наберет полон зоб и тащит за ведьмой, а дома все вынет из зоба, как из мешка, ведьма и ест: масло, сливки и молоко.

      – Вот чудеса: Коловертыш!

      – Да, Коловертыш.

      Они поднялись по ступенчатой лестнице к двери, чуть приотворили дверь – на мышиный глазок, но Коловертыш остановил их.

      – Нет ведьмы, – сказал Коловертыш, – нет хозяйки: парившись в печке, задохнулась Марина уж тридцать три года.

      – Эко несчастье!

      – Бедняжка! Неужто задохнулась в печке?

      – Тридцать три года! – взгрустнул Коловертыш.

      – А ты сам Коловертыш?

      – Я сам Коловертыш, а бывало-то...

      – Что, что бывало?

      – А бывало-то, месяц стареет и ведьма стареет, месяц молодеет и ведьма молодеет, вчера она старая кваша и не посмотришь, а завтра посмотрит и сделает пьяным. А горька, как сажа, сладка, как мед, надменна, как вепрь, язвительна, как слепень, ядовита, как змея. Разрывала Марина оковы, что твою нитку, захочет – змея уймет, его ярое жало, а захочет – суше ветра иссушит, суше вихря, суше подкошенной травы. Вот была она какая!

      – Марина-ведьма! – подхватила Лейла.

      – Марина-ведьма, уж тридцать три года...

      И, вспомнив Марину-ведьму, свою хозяйку, о себе рассказал Коловертыш, как ему скучно, – закрылись все радости, встретились напасти! – и не знаетон, что ему делать, – ничего не видит от несносной печали! – и куда ему деться, оголодал он! – без Марины-ведьмы, без своей хозяйки.

      – А как тебя сделала ведьма? – допытывалась Лейла.

      – Из собаки сделала, мудрено меня сделала ведьма: ощенилась наша собака Шумка – Шумку волки съели! – взяла ведьма место – там, где щенята у Шумки лежали, пошептала, перетащила в избу в задний угол под печку, а через семь дней я на белый свет и вышел. – Я Коловертыш, вроде собачьего сына... Съешьте меня, бога ради, мне скучно!

      – Что ты... мы вовсе не серые волки! Да полно, чего горевать, ну, чего? Ты и другую найдешь, ну, не Марину, ты другую найдешь... Шумку! – растрогалась Лейла, хотела утешить беднягу, который вроде собачьего сына.

      Коловертыш был неутешен: трусик не трусик, кургузый и пестрый, с обвислым, пустым, вялым зобом, – бултыхал Коловертыш пустым, вялым зобом.

      – Кого нет, того негде взять... Съешьте меня, бога ради, мне скучно! – не унимался бедняга, капали крупные слезы из собачьего, верного глаза.

      Лейла туркнулась в дверь. И они попали в избушку.

      У самых дверей – ступа, из ступы, как заячье ухо, торчал залежанный войлок: видно, в ступе свил себе прочно ночное гнездо Коловертыш, и рядом со ступой помело длинное, под потолок, и кочерга, а по углам пустая посуда, – в пустую посуду Коловертыш выкладывал когда-то из своего зоба добычу: масло, сливки и молоко, – а на стене, в красном углу болтался замызганный, лысый воловий хвост и ожерельем висели вокруг сушеные змеи, кузнечики, песьи кости, ящерицы, акулье перо и рога оленьи, а на треногом столе – корки, крошки и черепки, а у печки – громовый камень, угли, кремень, кресало, горшок золы: – знать, у печки распоряжалась сова. И везде паутина – по щелям, по потолку, по углам.

      Вот где жила ведьма Марина: старела, как месяц стареет, и молодела, как молодел старый месяц, а горька, как сажа, сладка, как мед, надменна, как вепрь, язвительна, как слепень, ядовита, как змея, захочет – змея уймет, его ярое жало, а захочет – суше ветра иссушит, суше вихря, суше подкошенной травы.

      – Съешьте меня, бога ради, мне скучно! – тянул свое Коловертыш, кряхтел за дверью, у курьей ноги.

      Вот где живет Коловертыш, ничем неутешен и никогда – ни днем под солнцем, ни ночью под месяцем, ни ранними росами, ни вечерней зарею, без Марины-ведьмы, без своей хозяйки, верный ведьмин помощник – Коловертыш, который вроде собачьего сына.

      Постояли они в избушке, поглядели, подумали, – и за порог. И у девяти кудрявых дубов опять постояли, поглядели, подумали да, напившись ключевой воды у обожженного молнией среднего мокрецкого дуба, дальше – в недальний, неближний трудный путь по тернистой, унылой тропинке за широкую Булат-реку искать море, Море-Океан.

      – Прощайте! Прощай, Коловертыш!

      Коловертыш не тронулся с места, и лишь сова вспорхнула на оклик...

      – А ведьмины кости, косточки, костки черный ворон в поле унес, Ворон Воронович, уж тридцать три года, а собаку Шумку... Шумку волки съели, уж тридцать три года! – кричала вдогонку сова – чертова птица, серая, кричала с задавленным хохотом.

     
     
      
       Ховала 

      

      Наволокло, – небо нахмурилось.

      Подымалась гроза, становилась из краю в край, закипала облаком.

      Поднялись ветреницы, полетели с гор, нагнали ветер и вихрь.

      Ветры воюют.

      И гремучая туча угрюмо стороною прошла.

      Не припустило дождем.

      И осталась зёмля-хлебородница не умытая, не напоена.

      Не переможешь жары, некуда спрятаться.

      И ходило солнце по залесью, сушило в саду шумливую яблонь, а в поле цветы, и жаркое село.

      Угревный день сменился душной ночью.

      По топучим болотам зажглись светляки, а на небе звезда красная – одна – вечерняя звезда.

      Поднялся Ховала из теплой риги, поднял тяжелые веки и ныряя в тяжелых склоненных колосьях, засветил свои двенадцать каменных глаз, и полыхал.

      И полыхал Ховала, раскаляя душное небо.

      Казалось, там – пожар, там разломится небо на части и покончится белый свет.

      Пустить бы голос через темный лес! – Не заслышат, да и нет такого голоса.

      И куда-то скрылся Индрик-зверь. Индрик-зверь – мать зверям – землю забыл. А когда-то любил свою землю: когда в засуху мерли от жажды, копал Индрик рогом коляную землю и выкопал ключи, достал воды, пустил воду по рекам, по озерам.

       

      Или пришло время последнее: хочет зверь повернуться?

       

      И куда-то улетела Страфиль-птица. Страфиль-птица – мать птицам – свет забыла. А когда-то любила свой свет: когда нашла грозная сила, и мир содрогнулся, Страфиль-птица победила силу, схоронила свет свой под правое крыло.

       

      Или пришло время последнее: хочет птица встрепенуться?

       

      И куда-то нырнул Кит-рыба. Кит-рыба – мать рыбам – покинул землю. А когда-то любил свою землю: когда строили землю, лег Кит в ее основу и с тех пор держит все на своих плечах.

       

      Или пришло время последнее: хочет рыба сворохнуться?

       

      Грозят страшные очи, ныряет Ховала. С пути его не воротишь...

      И омлела на небе звезда вечерняя.

     
     
      
       Мара-Марена 

      

      Охватила заря край земли – вечереется день – вечерняя тихо заря поблекает.

      Смородина-речка дремлет. Голубые, огретые солнцем, отлились ее вешние воды.

      Прошли к берегу по воду девки: зноятся лица, поизмята шитая рубаха, примучились плечи.

      Не за горами горячей поре. Уж довольно морозу пугать с перезимья! – полегли все морозы, заснули в стрекучей крапиве.

      Пойдут хороводы. Заиграют песни.

      Полетят за густым белым облаком сквозь зарю, с вечерней зари до белого дня, купальские песни.

      По край болота жили лягушки, – квакчут.

      И тихо рассыпались звезды, ну – свечи, повитые золотом нелитым, нетянутым.

       

      Идет по луговьям, по ниве Мара-Марена, кукует тихо и грустно, кукует, изнемает тоскою дорогу.

      Шумят на шатучей осине листья без ветра.

      Клокочет кипуч-ключ горючий.

      Идет Мара-Марена, не топчет травы, не ломает цветов. С половины пути она оглянулась, – загляделись печальные очи, – далеко звездой просветила.

      Зеленеют луговья, наливается колосом нива.

      Боровая ягода зреет.

      Бряк под окошком!

      Там кто-то клянет и клянется. Зачем там клянутся Землею и Солнцем! Положи ни во что эту знойную клятву. Не будет от клятвы корысти.

      Взглянет Мара-Марена, просветит – скрасит весь свет и погубит.

      Все пойдет по ее.

      Все погибнет.

      Мара-Марена – в одной руке серп, в другой зеленый венок. Она сердце иссушит, подкосит вековое, разорвет неразрывное, вздует ветры, засыплет сыпучим снегом теплое солнце, размахает крепкие дубы.

      И затмится на радости день.

      И не уведает милый о милой, забудут: я ли тебя, ты ли меня...

       

      Идет Мара-Марена, замутила Смородину-речку, открывает кувшинки и дальше идет, восходит на горы – горы толкутся – и дальше долиной, по большому полю.

      И взмывала вослед ей непогожая туча с большим дождем, непроносная.

      Камнем шибается к звездам птица Могуль, и счастье-перо, кипя смолою, падает счастливому.

      Стой! Не приунять, не укротить безповинного сердца, бьет через край.

      Там волк, зачуяв смерть свою, завыл.

      И смыкается небо с землею.

     
     
      
       Марун 

      

      Заморилась ильинская муха, заросла путь-дорога. Озимое поле вспахали, счастливо засеяли.

      Не оттянуться осенней поре. Падает желтый осенний лист.

      Вихорь, прогнав полевые ветры, стал на полете.

      И мглистое утро окуталось тихим дождем.

      Мглисто и тихо. Боже, как тихо!

      Или уж с моря вышли белоснежные ветровы сестры – Буря, Вьюга, Метель, и идут к нам сестры быстрой рекою, через озера, через гремучий ключ, по белому камню, по черным корням по мхам и болотам, несут стужу с ненастьем и по пути подымают погоду и раздувают желтые листья.

      – А где, Алалей, живут сестры?

      – На море, где-то там, у Студеного моря. А давай у оленя спросим!

      Олень – вихрь-Олень стоял у сосны: увядала сосна, разломанная молнией в щепы.

      – Оленюшка, – попросила Лейла, – расскажи нам о ветровых сестрах, о Буре, Вьюге, Метели!

      Знал Олень про сестер и рассказал по-оленьи о сестрином море, и как зовут остров, и о царе Маруне.

       

      Далеко на море – не на Студеном, на Варяжском – есть острова Оланда – скалистый остров Бурь-Бурун. Четыре рыбы держат остров: две одноглазые Флюндры и две крылатые Симпы. Царь Бурь-Буруна, властитель Оланда – Марун. Трон его крепкий из алого мха, царский венец из лунного ягеля, меч и щит из гранита. Сидит царь Марун на острой скале высоко над морем, слушает волны. А вокруг него – змеи, над ним – альбатросы, и по морю мимо проплывают печальные белые бриги и шкуны. А он неподвижно на своем алом троне, лунный, как мох-ягель, пасть раскрыта – он слушает волны. Никто не взойдет на скалы, никто не ступит на берег, никто не обойдет весь остров, и только бесстрашный, вызывающий смерть, викинг Сталло, закованный в сталь, бросает бесстрашно якорь. А царь Бурь-Буруна, властитель Оланда – Марун не видит ни печального белого брига, ни альбатросов, ни змей, ни викинга Сталло, слепой, он слушает волны. Далеко на море – не на Студеном, на Варяжском – есть острова Оланда – скалистый остров Бурь-Бурун. Там и проводят летние дни белоснежные ветровы сестры Буря, Вьюга, Метель.

      – Сестры уж вышли, плывут, веют ненастьем, – провещал вихорь-Олень.

      – Я непременно хочу увидеть Маруна!

      – Увидим, увидим, Лейла.

      – И альбатроса, и бесстрашного викинга Сталло!

      – Увидим, увидим, Лейла.

      Куталось мглистое утро тихим дождем. Падали желтые листья.

      Мглисто и тихо. Боже, как тихо!

     
     
      
       Рожаница 

      

      Укатилось солнце за горы. Зажглись на облаках звезды – ясные и тусклые по числу людей, рожденных от века.

      А от Косарей по Становищу души усопших – из звезд светлее светлых, охраняя пути солнца, повели Денницу к восходу.

      И сама Обида-Недоля, не смыкая слезящихся глаз, усталая, день исходив от дома к дому, грохнулась на землю и под терновым кустом спит.

      Родимая звезда, блеснув, украсила ночное небо.

       

      «Мать пресвятая, позволь положить тебе требу, вот хлебы и сыры и мед, – не за себя, мы просим за нашу Русскую землю.

      Мать пресвятая, принеси в колыбель ребятам хорошие сны, – они с колыбели хиреют, кожа да кости, галчата, и кому они нужны, уродцы? А ты постели им дорогу золотыми камнями, сделай так, чтобы век была с ними да не с кудластой рваной Обидой, а с красавицей Долей, измени наш жалкий удел в счастливый, нареки наново участь бесталанной Руси.

      Посмотри, вон растерзанный лежень лежит, – это наша бездольная, наша убогая Русь, ее повзыскала Судина, добралась до голов: там, отчаявшись, на разбой идут, там много граблено, там хочешь жить, как тебе любо, а сам лезешь в петлю.

      Или благословение твое нас миновало, или родились мы в бедную ночь и век останемся бедняками, так ли нам на роду написано: быть несуразными, дурнями – у моря быть и воды не найти?

      Огонь охватил нашу жатву, пылают нивы, на море бурей разбило корабль, разорены до последней нитки.

      Смилуйся, мать, посмотри, вон твой сын с куском хлеба и палкой бросил дом и идет по катучим камням – куда глаза глядят, а злыдни – спутники горя, обвиваясь вкруг шеи, шепчут на уши: «Мы от тебя не отстанем!»

      Вещая, лебедь, плещущая крыльями у синего моря, мать земли – матерь земля! Ты читаешь волховную книгу, попроси творца мира, сидящего на облаках Солнце-Всеведа, он мечет семена на землю, и земля зачинает, и мир весь родится, – попроси за нас, за нашу Русскую землю, чтобы Русь не погибла!

      Нет нам места и не знаем, куда деваться от Кручины и Лиха!

      И если б нашелся из нас хоть один, кто бы ударил ее топором, или спустил в яму и закрыл камнем, или бросил в реку, или, защемив в дерево, забил в дупло, или запрятал бы ее под мельничный жернов, худую, жалкую, черную долю – нашу злую судьбу!

      Мы отупели – и горды, мы не разрешили загадок – и покойны, все письмена для нас темны – и мы возносим свою слепоту... мать, повели им, всем праздным, всем забывшим тебя, забывшим родину, твою землю и долг перед нею, и пусть они потом и кровью удобряют худородную, истощенную, заброшенную ниву...

      И неужели Русской земле ты судила Недолю, – и, всегда растрепанная, несуразная, с диким хохотом, самодовольная, униженная и нищая, будет она пресмыкаться, не скажет путного слова?

      Мудрая, вещая, знающая судьбы, равно распределяющая свои уделы, подай нам счастье! Не страшна нам смерть, – мы клянемся тебе до последних минут жизни отдать все наши силы и умереть, как ты захочешь, – нам страшно твое проклятие.

      И посмотри, вон там молодая, прекрасная Лада, Счастливая Доля, в свете зари словно говорящая солнцу: «Не выходи, солнце, я уже вышла!» – она нам бросает свою золотую нить.

      Мать пресвятая, возьми эти хлебы и сыры и мед с наших полей и свяжи нашу нить с нитью Доли, скуй ее с нашей, свари ее с нашей нераздельно в одной брачной доле навек!»

     
     
      
       Боли-бошка 

      

      Тихо идут по последней тропинке...

      Затор за нежданным затором встает в заповедном лесу.

      В темную ночь им зорит зарница. А далеко за осеком зреют хлеба.

      Держатся крепко – рука с рукою. Кто-то немножко боится.

      Страшно, глухо, заказано место, зарочна тропинка.

      Трудно, пройдя через степь, через поле, через реку и речку, через болото, трудно выйти из темного леса.

      Ватажится лешая свора: не хочет пускать, – так не отпустит!

      А ягод, грибов – обору нет. Полой кузов несут.

      Лесовик их не тронет. Лесовик приятель Водяному и Полевому. Водяной с Полевым им, как свои, – Лесовик их пропустит.

      – Лесовик, Лесовик, на́ тебе ягод: ты – с леса, мы – в лес!

      А завтра, когда забрезжит и, алея, дикая роза – друг-поводырь – пойдет, осыпаясь, прощаться, ранним-рано расколыхнется заветное Море – Море-Океан!

       

      Тихо идут по последней тропинке...

      Валежник и листья хрустят.

      Тише! Вот и сам Боли-бошка! – Почуял, подходит: набедит, рожон!

      Весь измоделый, карла, квелый, как палый лист, птичья губа – Боли-бошка, – востренький носик, сам рукастый, а глаза будто печальные, хитрые-хитрые.

      Была не была, – чур, не поддаваться! Заведет этот Лешка в зыбель-болото, где сам черт ощупью ходит. И позабыть им про Море.

      – Не видали ли, где я сумку потерял? – кличет Боли-бошка.

      – Нет, не видали.

      – Поищите! – просится Лешка, а сам дожидает.

      – Что ты! – шепчет Алалей встрепенувшейся Лейле, – не знаешь его? Не нагибай так головку: у этого Лешки отродясь никакой и не было сумки. Это нарочно. Вот ты нагнешься, искавши, а он тут как тут, да на шею к тебе, да петлей и стянет. И позабыть нам про Море.

      Тесна, узка тропинка. Путает папоротник. Вспыхивает свети-цвет – волшебный купальский цветок.

      – Хочешь, Боли-бошка, ватрушку? – зовет желанная Лейла.

      – Поищите, милые! – тянет свое Боли-бошка: то пропадает, то станет, ничем его не прогнать, ничем не расшухать.

       

      Тихо идут по последней тропинке...

      Затор за нежданным затором встает в заповедном лесу.

      В темную ночь им зорит зарница. А далеко за осеком зреют хлеба.

      Держатся крепко – рука с рукою. Кто-то немножко боится.

      – А Море, – бьется сердце у Лейлы, – а Океан не замерзает?..

      – Нет, моя Лейла, оно никогда не замерзнет, не проволнует волна: море и лето и зиму шумит. Непокорное – песком его не засыплешь, не перегородишь. Необъятное – глубину не изведаешь и слезой не наполнишь. Море бездонно, бескрайно – обкинуло землю. А разыграется дикое – топит. А какие на Море водятся рыбы! Какие по Морю летают белогрудые птицы! И берегов не видать. А корабли один за другим уплывают неизвестно куда...

      – И мы поплывем?

      – И мы поплывем. Морского царя увидим, крылатого Змея увидим...

      – А ежик, про которого дедушка сказывал, он нас не съест? – и глаза-ненагляды синеют, что море.

      Скоро-скоро забрезжит. И пойдет, осыпаясь, прощаться дикая роза – друг-поводырь.

      Легкий ветер уж веет. Там Моряна волны колышет.

      И, ровно колокол бьет, Море – непокорное, необъятное Море-Океан.

     
    
   
  
  
   

    А.Н. Толстой 

   

   
    

     Сорока 

    

    За калиновым мостом, на малиновом кусту калачи медовые росли да пряники с начинкой. Каждое утро прилетала сорока-белобока и ела пряники.

    Покушает, почистит носок и улетит детей пряниками кормить.

    Раз спрашивает сороку синичка-птичка:

    – Откуда, тетенька, ты пряники с начинкой таскаешь? Моим детям тоже бы их поесть охота. Укажи мне это доброе место.

    – А у черта на кулижках, – отвечала сорока-белобока, обманула синичку.

    – Неправду ты говоришь, тетенька, – пискнула синичка-птичка, – у черта на кулижках одни сосновые шишки валяются, да и те пустые. Скажи – всё равно выслежу.

    Испугалась сорока-белобока, пожадничала. Полетела к малиновому кусту и съела и калачи медовые, и пряники с начинкой, все дочиста.

    И заболел у сороки живот. Насилу домой доплелась. Сорочат растолкала, легла и охает...

    – Что с тобой, тетенька? – спрашивает синичка-птичка. – Или болит чего?

    – Трудилась я, – охает сорока, – истомилась, кости болят.

    – Ну, то-то, а я думала другое что, от другого чего я средство знаю: трава Сандрит, от всех болезней целит.

    – А где Сандрит-трава растет? – взмолилась сорока-белобока.

    – А у черта на кулижках, – отвечала синичка-птичка, крылышками детей закрыла и заснула.

    «У черта на кулижке одни сосновые шишки, – подумала сорока, – да и те пустые», – и затосковала: очень живот болел у белобокой.

    И с боли да тоски на животе сорочьем перья все повылезли, и стала сорока – голобока.

    От жадности.

   
   
    

     Мышка 

    

    По чистому снегу бежит мышка, за мышкой дорожка, где в снегу лапки ступали.

    Мышка ничего не думает, потому что в голове у нее мозгу – меньше горошины.

    Увидала мышка на снегу сосновую шишку, ухватила зубом, скребет и всё черным глазом поглядывает – нет ли хоря.

    А злой хорь по мышиным следам ползет, красным хвостом снег метет.

    Рот разинул – вот-вот на мышь кинется...

    Вдруг мышка царапнула нос о шишку, да с перепугу – нырь в снег, только хвостом вильнула. И нет ее.

    Хорь даже зубами скрипнул – вот досада. И побрел, побрел хорь по белому снегу. Злющий, голодный – лучше не попадайся.

    А мышка так ничего и не подумала об этом случае, потому что в голове мышиной мозгу меньше горошины. Так-то.

   
   
    

     Еж 

    

    Теленок увидел ежа и говорит:

    – Я тебя съем!

    Еж не знал, что теленок ежей не ест, испугался, клубком свернулся и фыркнул:

    – Попробуй...

    Задрав хвост, запрыгал глупый теленок, боднуть норовит, потом растопырил передние ноги и лизнул ежа.

    – Ой, ой, ой! – заревел теленок и побежал к корове-матери, жалуется:

    – Еж меня за язык укусил.

    Корова подняла голову, поглядела задумчиво и опять принялась траву рвать.

    А еж покатился в темную нору под рябиновый корень и сказал ежихе:

    – Я огромного зверя победил, должно быть, льва!

    И пошла слава про храбрость ежову за синее озеро, за темный лес.

    – У нас еж – богатырь, – шепотом со страху говорили звери.

   
   
    

     Лиса 

    

    Под осиной спала лиса и видела воровские сны.

    Спит лиса, не спит ли – всё равно нет от нее житья зверям.

    И ополчились на лису – еж, дятел да ворона.

    Дятел и ворона вперед полетели, а еж следом покатился.

    Дятел да ворона сели на осину...

    – Тук... тук... тук... – застучал дятел клювом по коре.

    И лиса увидела сон – будто страшный мужик топором машет, к ней подбирается.

    Еж к осине подбегает, и кричит ему ворона:

    – Карр еж!.. Карр еж!..

    «Кур ешь, – думает лиса, – догадался проклятый мужик».

    А за ежом ежиха да ежата катятся, пыхтят, переваливаются...

    – Карр ежи! – заорала ворона.

    «Караул, вяжи!» – подумала лиса, да как спросонок вскочит, а ежи ее иголками в нос...

    – Отрубили мой нос, смерть пришла, – ахнула лиса и – бежать.

    Прыгнул на нее дятел и давай долбить лисе голову.

    А ворона вдогонку: «Карр».

    С тех пор лиса больше в лес не ходила, не воровала.

    Выжили душегуба.

   
   
    

     Грибы 

    

    Братца звали Иван, а сестрицу – Косичка. Мамка была у них сердитая: посадит на лавку и велит молчать. Сидеть скучно, мухи кусаются или Косичка щипнет – и пошла возня, а мамка рубашонку задерет да – шлеп...

    В лес бы уйти, там хоть на голове ходи – никто слова не скажет...

    Подумали об этом Иван да Косичка да в темный лес и удрали.

    Бегают, на деревья лазают, кувыркаются в траве, – никогда визга такого в лесу не было слышно.

    К полудню ребятишки угомонились, устали, захотели есть.

    – Поесть бы, – захныкала Косичка.

    Иван начал живот чесать – догадываться.

    – Мы гриб найдем и съедим, – сказал Иван. – Пойдем, не хнычь.

    Нашли они под дубом боровика и только сорвать его нацелились, Косичка зашептала:

    – А может, грибу больно, если его есть?

    Иван стал думать. И спрашивает:

    – Боровик, а боровик, тебе больно, если тебя есть?

    Отвечает боровик хрипучим голосом:

    – Больно.

    Пошли Иван да Косичка под березу, где рос подберезовик, и спрашивают у него:

    – А тебе, подберезовик, если тебя есть, больно?

    – Ужасно больно, – отвечает подберезовик.

    Спросили Иван да Косичка под осиной подосинника, под сосной – белого, на лугу – рыжика, груздя сухого да груздя мокрого, синявку-малявку, опенку тощую, масленника, лисичку и сыроежку.

    – Больно, больно, – пищат грибы.

    А груздь мокрый даже губами зашлепал:

    – Што вы ко мне приштали, ну ваш к лешему...

    – Ну, – говорит Иван, – у меня живот подвело.

    А Косичка дала реву.

    Вдруг из-под прелых листьев вылезает красный гриб, словно мукой сладкой обсыпан – плотный, красивый.

    Ахнули Иван да Косичка:

    – Миленький гриб, можно тебя съесть?

    – Можно, детки, можно, с удовольствием, – приятным голосом отвечает им красный гриб, так сам в рот и лезет.

    Присели над ним Иван да Косичка и только разинули рты, – вдруг, откуда ни возьмись, налетают грибы: боровик и подберезовик, подосинник и белый, опенка тощая и синявка-малявка, мокрый груздь да груздь сухой, масленник, лисичка и сыроежки, и давай красного гриба колотить-колошматить:

    – Ах ты яд, Мухомор, чтобы тебе лопнуть, ребятишек травить удумал...

    С Мухомора только мука летит.

    – Посмеяться я хотел, – вопит Мухомор...

    – Мы тебе посмеемся! – кричат грибы и так навалились, что осталось от Мухомора мокрое место – лопнул.

    И где мокро осталось, там даже трава завяла с мухоморьего яда...

    – Ну, теперь, ребятишки, раскройте рты по-настоящему, – сказали грибы.

    И все грибы до единого к Ивану да Косичке, один за другим, скок в рот – и проглотились.

    Наелись до отвалу Иван да Косичка и тут же заснули.

    А к вечеру прибежал заяц и повел ребятишек домой.

    Увидела мамка Ивана да Косичку, обрадовалась, всего по одному шлепку отпустила, да и то любя, а зайцу дала капустный лист:

    – Ешь, барабанщик!

   
   
    

     Муравей 

    

    Ползет муравей, волокет соломину.

    А ползти муравью через грязь, топь да мохнатые кочки; где вброд, где соломинку с края на край переметнет да по ней и переберется.

    Устал муравей, на ногах грязища – пудовики, усы измочил. А над болотом туман стелется, густой, непролазный – зги не видно.

    Сбился муравей с дороги и стал из стороны в сторону мотаться – светляка искать...

    – Светлячок, светлячок, зажги фонарик.

    А светляку самому впору ложись – помирай, – ног-то нет, на брюхе ползти не спорно.

    – Не поспею я за тобой, – охает светлячок, – мне бы в колокольчик залезть, ты уж без меня обойдись.

    Нашел колокольчик, заполз в него светлячок, зажег фонарик, колокольчик просвечивает, светлячок очень доволен.

    Рассердился муравей, стал у колокольчика стебель грызть.

    А светлячок перегнулся через край, посмотрел и принялся звонить в колокольчик.

    И сбежались на звон да на свет звери: жуки водяные, ужишки, комары да мышки, бабочки-полуношницы. Повели топить муравья в непролазные грязи.

    Муравей плачет, упрашивает:

    – Не топите меня, я вам муравьиного вина дам.

    – Ладно.

    Достали звери сухой лист, нацедил муравей туда вина; пьют звери, похваливают. Охмелели, вприсядку пустились.

    А муравей – бежать.

    Подняли звери пискотню, шум да звон и разбудили старую летучую мышь. Спала она под балконной крышей, кверху ногами. Вытянула ухо, сорвалась, нырнула из темени к светлому колокольчику, прикрыла зверей крыльями да всех и съела.

    Вот что случилось темною ночью, после дождя, в топучих болотах, посреди клумбы, около балкона.

   
   
    

     Петушки 

    

    На избушке Бабы-Яги, на деревянной ставне, вырезаны девять петушков. Красные головки, крылышки золотые.

    Настанет ночь, проснутся в лесу древяницы и кикиморы, примутся ухать да возиться, и захочется петушкам тоже ноги поразмять.

    Соскочат со ставни в сырую траву, нагнут шейки и забегают. Щиплют траву, дикие ягоды. Леший попадется, и лешего за пятку ущипнут.

    Шорох, беготня по лесу.

    А на заре вихрем примчится Баба-Яга на ступе с трещиной и крикнет петушкам:

    – На место, бездельники!

    Не смеют ослушаться петушки и, хоть не хочется, – прыгают в ставню и делаются деревянными, как были.

    Но раз на заре не явилась Баба-Яга – ступа доро́гой в болоте завязла.

    Радехоньки петушки; побежали на чистую кулижку, взлетели на сосну. Взлетели и ахнули.

    Дивное диво! Алой полосой над лесом горит небо, разгорается; бегает ветер по листикам; садится роса.

    А красная полоса разливается, яснеет. И вот выкатило огненное солнце.

    В лесу светло, птицы поют, и шумят, шумят листья на деревах.

    У петушков дух захватило. Хлопнули они золотыми крылышками и запели – кукареку! С радости.

    А потом полетели за дремучий лес на чистое поле, подальше от Бабы-Яги.

    И с тех пор на заре просыпаются петушки и кукуречут:

    – Кукуреку, пропала Баба-Яга, солнце идет!

   
   
    

     Полкан 

    

    На весеннем солнышке греется пес Полкан.

    Морду положил на лапы, пошевеливает ушами – отгоняет мух.

    Дремлет пес Полкан, зато ночью, когда на цепь посадят, не до сна.

    Ночь темна, и кажется всё – крадется кто-то вдоль забора.

    Кинешься, тявкнешь – нет никого.

    Или хвостом по земле застукает, по-собачьи; нет никого, а стукает...

    Ну, с тоски и завоешь, и подтянет вон там, за амбаром, зальется чей-то тонкий голос.

    Или над поветью глазом подмигивать начнет, глаз круглый и желтый.

    А потом запахнет под носом волчьей шерстью.

    Пятишься в будку, рычишь.

    А уж жулики – всегда за воротами стоят, всю ночь.

    Жулика не страшно, а досадно – зачем стоит.

    Чего-чего не перевидишь ночью-то... охо, хо...

    Пес долго и сладко зевнул и по пути щелкнул муху.

    Поспать бы.

    Закрыл глаза, и представилась псу светлая ночь. Над воротами стоит круглый месяц – лапой достать можно. Страшно. Ворота желтые.

    И вдруг из подворотни высунулись три волчьи головы, облизнулись и спрятались.

    «Беда», – думает пес, хочет завыть и не может.

    Потом три головы над воротами поднялись, облизнулись и спрятались.

    «Пропаду», – думает пес.

    Медленно отворились ворота, и вошли три жулика с волчьими головами.

    Прошлись кругом по двору и начали всё воровать.

    – Украдем телегу, – сказали жулики, схватили, украли.

    – И колодец украдем, – схватили, и пропал и журавль и колодец.

    А пес ни тявкнуть, ни бежать не может.

    – Ну, – говорят жулики, – теперь самое главное!

    «Чтосамое главное?» – подумал пес и в тоске упал на землю.

    – Вон он, вон он, – зашептали жулики.

    Крадутся жулики ко псу, приседают, в глаза глядят.

    Со всею силою собрался пес и помчался вдоль забора, кругом по двору.

    Два жулика за ним, а третий забежал, присел и рот разинул. Пес с налета в зубастую пасть и махнул.

    – Уф, аф, тяф, тяф...

    Проснулся пес... на боку лежит и часто, часто перебирает ногами.

    Вскочил, залаял, побежал к телеге, понюхал, к колодцу подбежал, понюхал – всё на месте.

    И со стыда поджал пес Полкан хвост да боком в конуру и полез.

    Рычал.

   
   
    

     Воробей 

    

    На кусту сидели серые воробьи и спорили – кто из зверей страшнее.

    А спорили они для того, чтобы можно было погромче кричать и суетиться. Не может воробей спокойно сидеть: одолевает его тоска.

    – Нет страшнее рыжего кота, – сказал кривой воробей, которого царапнул раз кот в прошлом году лапой.

    – Мальчишки много хуже, – ответила воробьиха, – постоянно яйца воруют.

    – Я уж на них жаловалась, – пискнула другая, – быку Семену, обещался пободать.

    – Что мальчишки, – крикнул худой воробей, – от них улетишь, а вот коршуну только попадись на язык, беда как его боюсь! – И принялся воробей чистить нос о сучок.

    – А я никого не боюсь, – вдруг чирикнул совсем еще молодой воробьеныш, – ни кота, ни мальчишек. И коршуна не боюсь, я сам всех съем.

    И пока он так говорил, большая птица низко пролетела над кустом и громко вскрикнула.

    Воробьи, как горох, попадали, и кто улетел, а кто притулился, храбрый же воробьеныш, опустив крылья, побежал по траве. Большая птица щелкнула клювом и упала на воробьеныша, а он, вывернувшись, без памяти нырнул в хомячью нору.

    В конце норы, в пещерке, спал, свернувшись, старый пестрый хомяк. Под носом лежала у него кучка наворованного зерна и мышиные лапки, а позади висела зимняя, теплая шуба.

    «Попался, – подумал воробьеныш, – я погиб...»

    И, зная, что если не он, так его съедят, распушился и, подскочив, клюнул хомяка в нос.

    – Что это щекочет? – сказал хомяк, приоткрыв один глаз, и зевнул. – А, это ты. Голодно, видно, тебе малый, на – поклюй зернышек.

    Воробьенышу стало очень стыдно, он скосил черные свои глаза и принялся жаловаться, что хочет его пожрать черный коршун.

    – Гм, – сказал хомяк, – ах он, разбойник! Ну, да идем, он мне кум, вместе мышей ловить, – и полез вперед из норы, а воробьеныш, прыгая позади, думал, какой он, воробьеныш, маленький и несчастный, и не надо бы ему было совсем храбриться.

    – Иди-ка сюда, иди, – строго сказал хомяк, вылезая на волю.

    Высунул воробьеныш вертлявую головку из норы и обмер: перед ним на двух лапах сидела черная птица, открыв рот. Воробьеныш зажмурился и упал, думая, что он уже проглочен. А черная птица весело каркнула, и все воробьи кругом нее попадали на спины от смеха – то был не коршун, а старая тетка ворона...

    – Что, похвальбишка, – сказал хомяк воробьенышу, – надо бы тебя посечь, ну да ладно, поди принеси шубу да зерен побольше.

    Надел хомяк шубу, сел и принялся песенки насвистывать, а воробьи да вороны плясали перед норой на полянке.

    А воробьеныш ушел от них в густую траву и со стыда да досады грыз когти, по дурной привычке.

   
  
  
   

    В.В. Бианки 

   

   
    

     Сова 

    

    Сидит Старик, чай пьет. Не пустой пьет – молоком белит. Летит мимо Сова.

    – Здорово, – говорит, – друг!

    А Старик ей:

    – Ты, Сова, – отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца хоронишься, людей сторонишься, – какой я тебе друг?

    Рассердилась Сова.

    – Ладно же, – говорит, – старый! Не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей ловить, – сам лови.

    А Старик:

    – Вишь, чем пугать вздумала! Утекай, пока цела.

    Улетела Сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит.

    Ночь пришла. На стариковом лугу мыши в норах свистят-перекликаются:

    – Погляди-ка, кума, не летит ли Сова – отчаянная голова, уши торчком, нос крючком?

    Мышь Мыши в ответ:

    – Не видать Совы, не слыхать Совы. Нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье.

    Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали.

    А Сова из дупла:

    – Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы худа не вышло: мыши-то, говорят, на охоту пошли.

    – А пускай идут, – говорит Старик. – Чай, мыши не волки, не зарежут тёлки.

    Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут, землю роют, шмелей ловят. А Сова из дупла:

    – Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло: все шмели твои разлетелись.

    – А пускай летят, – говорит Старик. – Что от них толку: ни меду, ни воску – волдыри только.

    Стоит на лугу клевер кормовистый, головой к земле виснет, а шмели гудят, с луга прочь летят, на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок не носят.

    А Сова из дупла:

    – Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло: не пришлось бы тебе самому цветень с цветка на цветок переносить.

    – И ветер разнесет, – говорит Старик, а сам в затылке скребет.

    По лугу ветер гуляет, цветень на́земь сыплет. Не попадает цветень с цветка на цветок, – не родится клевер на лугу; не по нраву это Старику.

    А Сова из дупла:

    – Хо-хо-хо, Старик! Корова твоя мычит, клеверу просит, – трава, слышь, без клеверу, что каша без масла.

    Молчит Старик, ничего не говорит.

    Была Корова с клевера здорова, стала Корова тощать, стала молока сбавлять: пойло лижет, а молоко все жиже да жиже.

    А Сова из дупла:

    – Хо-хо-хо, Старик! Говорила я тебе: придешь ко мне кланяться.

    Старик бранится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит.

    Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут. Шмели на чужих лугах гуляют, а на стариков луг и не заглядывают. Клевер на лугу не родится. Корова без клевера тощает. Молока у Коровы мало. Вот и чай белить Старику нечем стало.

    Нечем стало Старику чай белить, – пошел Старик Сове кланяться:

    – Уж ты, Совушка-вдовушка, меня из беды выручай: нечем стало мне, старому, белить чай.

    А Сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп.

    – То-то, – говорит, – старый. Дружно не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь, мне-то легко без твоих мышей?

    Простила Сова Старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей ловить.

    Мыши со страху попрятались в норы.

    Шмели загудели над лугом, принялись с цветка на цветок летать.

    Клевер красный стал на лугу наливаться.

    Корова пошла на луг клевер жевать.

    Молока у Коровы много.

    Стал Старик молоком чай белить, чай белить – Сову хвалить, к себе в гости звать, уваживать.

   
   
    

     Чей нос лучше? 

    

    Мухолов-Тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Как только полетит мимо муха или бабочка, он сейчас же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять сидит на ветке и опять ждет, высматривает. Увидал поблизости Дубоноса и стал жаловаться ему на свое горькое житье.

    – Очень уж мне утомительно, – говорит, – пропитание себе добывать. Целый день трудишься, трудишься, ни отдыха, ни покоя не знаешь, а всё впроголодь живешь. Сам подумай: сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть. А зернышки клевать я не могу: нос у меня слишком тонок.

    – Да, твой нос никуда не годится, – сказал Дубонос – То ли дело мой! Я им вишневую косточку, как скорлупу, раскусываю. Сидишь на месте и клюешь ягоды. Вот бы тебе такой нос.

    Услыхал его Клест-Крестонос и говорит:

    – У тебя, Дубонос, совсем простой нос, как у Воробья, только потолще. Вот посмотри, какой у меня замысловатый нос! Я им круглый год семечки из шишек вылущиваю. Вот так.

    Клест ловко поддел кривым носом чешуйку еловой шишки и достал семечко.

    – Верно, – сказал Мухолов, – твой нос хитрей устроен!

    – Ничего вы не понимаете в носах! – прохрипел из болота Бекас-Долгонос. – Хороший нос должен быть прямой и длинный, чтоб им козявок из тины доставать удобно было. Поглядите на мой нос!

    Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос длинный, как карандаш, и тонкий, как спичка.

    – Ах, – сказал Мухолов, – вот бы мне такой нос!

    – Постой! – запищали в один голос два брата-кулика – Шилонос и Кроншнеп-Серпонос – Ты еще наших носов не видал!

    Поглядел Мухолов и увидел перед собой два замечательных носа: один смотрит вверх, другой – вниз, и оба тонкие, как иголка.

    – Мой нос для того вверх смотрит, – сказал Шилонос, – чтоб им в воде всякую мелкую живность поддевать.

    – А мой нос для того вниз смотрит, – сказал Кроншнеп-Серпонос, – чтоб им червяков да букашек из травы таскать.

    – Ну, – сказал Мухолов, – лучше ваших носов не придумаешь.

    – Да ты, видно, настоящих носов и не видал! – крякнул из лужи Широконос. – Смотри, какие настоящие-то носы бывают: во-о!

    Все птицы так и прыснули со смеху, прямо Широконосу в нос: «Ну и лопата!»

    – Зато им воду щелокчить-то как удобно! – досадливо сказал Широконос и поскорей опять кувыркнулся головой в лужу.

    – Обратите внимание на мой носик! – прошептал с дерева скромный серенький Козодой-Сетконос. – У меня он крохотный, однако служит мне и сеткой и глоткой. Мошкара, комары, бабочки целыми толпами в сетку-глотку мою попадают, когда я ночью над землей летаю.

    – Это как же так? – удивился Мухолов.

    – А вот как! – сказал Козодой-Сетконос да как разинет зев – все птицы так и шарахнулись от него.

    – Вот счастливец! – сказал Мухолов. – Я по одной мошке хватаю, а он ловит их сразу сотнями.

    – Да, – согласились птицы, – с такой пастью не пропадешь.

    – Эй вы, мелюзга! – крикнул им Пеликан-Мешконос с озера. – Поймали мошку – и рады. А того нет, чтобы про запас себе что-нибудь отложить. Я вот рыбку поймаю – и в мешок себе отложу, опять поймаю – и опять отложу.

    Поднял толстый Пеликан свой нос, а под носом у него мешок, набитый рыбой.

    – Вот так нос, – воскликнул Мухолов, – целая кладовая! Удобней уж никак не выдумаешь!

    – Ты, должно быть, моего носа еще не видал, – сказал Дятел. – Вот полюбуйся!

    – А что ж на него любоваться? – спросил Мухолов. – Самый обыкновенный нос: прямой, не очень длинный, без сетки и без мешка. Таким носом пищу себе на обед доставать долго, а о запасах и не думай.

    – Нельзя же всё только об еде думать, – сказал Дятел-Долбонос – Нам, лесным работникам, надо инструмент при себе иметь для плотничных и столярных работ. Мы им не только корм себе добываем, но и дерево долбим: жилище устраиваем, и для себя и для других птиц. Вот у меня какое долото!

    – Чудеса! – сказал Мухолов. – Сколько носов видел я нынче, а решить не могу, какой из них лучше. Вот что, братцы: становитесь вы все рядом. Я посмотрю на вас и выберу самый лучший нос.

    Выстроились перед Мухоловом-Тонконосом Дубонос, Крестонос, Долгонос, Шилонос, Кроншнеп-Серпонос, Широконос, Сетконос, Мешконос и Долбонос.

    Но тут упал сверху серый Ястреб-Крючконос, схватил Мухолова и унес себе на обед.

    А остальные птицы с перепугу разлетелись в разные стороны.

   
   
    

     Как Муравьишка домой спешил 

    

    Залез Муравей на березу. Долез до вершины, посмотрел вниз, а там, на земле, его родной муравейник чуть виден.

    Муравьишка сел на листок и думает:

    «Отдохну немножко – и вниз».

    У муравьев ведь строго: только солнышко на закат, – все домой бегут. Сядет солнце, – и муравьи все ходы и выходы закроют – и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй.

    Солнце уже к лесу спускалось.

    Муравей сидит на листке и думает:

    «Ничего, поспею: вниз ведь скорей».

    А листок был плохой: желтый, сухой. Дунул ветер и сорвал его с ветки.

    Несется листок через лес, через реку, через деревню.

    Летит Муравьишка на листке, качается – чуть жив от страха. Занес ветер листок на луг за деревней да там и бросил. Листок упал на камень, Муравьишка себе ноги отшиб.

    Лежит и думает:

    «Пропала моя головушка. Не добраться мне теперь до дому. Место кругом ровное. Был бы здоров – сразу бы добежал, да вот беда: ноги болят. Обидно, хоть землю кусай».

    Смотрит Муравей: рядом Гусеница-Землемер лежит. Червяк червяком, только спереди – ножки и сзади – ножки.

    Муравьишка говорит Землемеру:

    – Землемер, Землемер, снеси меня домой. У меня ножки болят.

    – А кусаться не будешь?

    – Кусаться не буду.

    – Ну садись, подвезу.

    Муравьишка вскарабкался на спину к Землемеру. Тот изогнулся дугой, задние ноги к передним приставил, хвост – к голове. Потом вдруг встал во весь рост, да так и лег на землю палкой. Отмерил на земле, сколько в нем росту, и опять в дугу скрючился. Так и пошел, так и пошел землю мерить.

    Муравьишка то к земле летит, то к небу, то вниз головой, то вверх.

    – Не могу больше! – кричит. – Стой! А то укушу!

    Остановился Землемер, вытянулся по земле. Муравьишка слез, еле отдышался.

    Огляделся, видит: луг впереди, на лугу трава скошенная лежит. А по лугу Паук-Сенокосец шагает: ноги как ходули, между ног голова качается.

    – Паук, а Паук, снеси меня домой! У меня ножки болят.

    – Ну что ж, садись, подвезу.

    Пришлось Муравьишке по паучьей ноге вверх лезть до коленки, а с коленки вниз спускаться Пауку на спину: коленки у Сенокосца торчат выше спины.

    Начал Паук свои ходули переставлять – одна нога тут, другая там; все восемь ног, будто спицы, в глазах у Муравьишки замелькали. А идет Паук не быстро, брюхом по земле чиркает. Надоела Муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он Паука. Да тут, на счастье, вышли они на гладкую дорожку.

    Остановился Паук.

    – Слезай, – говорит. – Вон Жужелица бежит, она резвей меня.

    Слез Муравьишка.

    – Жужелка, Жужелка, снеси меня домой! У меня ножки болят.

    – Садись, прокачу.

    Только успел Муравьишка вскарабкаться Жужелице на спину, она как пустится бежать! Ноги у нее ровные, как у коня.

    Бежит шестиногий конь, бежит, не трясет, будто по воздуху летит.

    Вмиг домчались до картофельного поля.

    – А теперь слезай, – говорит Жужелица. – Не с моими ногами по картофельным грядам прыгать. Другого коня бери.

    Пришлось слезть.

    Картофельная ботва для Муравьишки – лес густой. Тут и со здоровыми ногами – целый день бежать. А солнце уж низко.

    Вдруг слышит Муравьишка, пищит кто-то:

    – А ну, Муравей, полезай ко мне на спину, поскачем.

    Обернулся Муравьишка – стоит рядом Жучок-Блошачок, чуть от земли видно.

    – Да ты маленький! Тебе меня не поднять.

    – А ты-то большой! Лезь, говорю.

    Кое-как уместился Муравей на спине у Блошачка. Только-только ножки поставил.

    – Влез?

    – Ну, влез.

    – А влез, так держись.

    Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки – а они у него как пружинки, складные – да щелк! – распрямил их. Глядь, уж он на грядке сидит. Щелк! – на другой. Щелк! – на третьей.

    Так весь огород и отщелкал до самого забора.

    Муравьишка спрашивает:

    – А через забор можешь?

    – Через забор не могу: высок очень. Ты Кузнечика попроси: он может.

    – Кузнечик, Кузнечик, снеси меня домой! У меня ножки болят.

    – Садись на загривок.

    Сел Муравьишка Кузнечику на загривок.

    Кузнечик сложил свои длинные задние ноги пополам, потом разом выпрямил их и подскочил высоко в воздух, как Блошачок. Но тут с треском развернулись у него за спиной крылья, перенесли Кузнечика через забор и тихонько опустили на землю.

    – Стоп! – сказал Кузнечик. – Приехали.

    Муравьишка глядит вперед, а там широкая река: год по ней плыви – не переплывешь.

    А солнце еще ниже.

    Кузнечик говорит:

    – Через реку и мне не перескочить: очень уж широкая. Стой-ка, я Водомерку кликну: будет тебе перевозчик.

    Затрещал по-своему, глядь – бежит по воде лодочка на ножках.

    Подбежала. Нет, не лодочка, а Водомерка-Клоп.

    – Водомер, Водомер, снеси меня домой! У меня ножки болят.

    – Ладно, садись, перевезу.

    Сел Муравьишка. Водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как посуху.

    А солнце уж совсем низко.

    – Миленький, шибче! – просит Муравьишка. – Меня домой не пустят.

    – Можно и пошибче, – говорит Водомер.

    Да как припустит! Оттолкнется, оттолкнется ножками и катит-скользит по воде, как по льду. Живо на том берегу очутился.

    – А по земле не можешь? – спрашивает Муравьишка.

    – По земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди-ка: впереди-то лес. Ищи себе другого коня.

    Посмотрел Муравьишка вперед и видит: стоит над рекой лес высокий, до самого неба. И солнце за ним уже скрылось. Нет, не попасть Муравьишке домой!

    – Гляди, – говорит Водомер, – вот тебе и конь ползет.

    Видит Муравьишка: ползет мимо Майский Хрущ – тяжелый жук, неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь?

    Все-таки послушался Водомера.

    – Хрущ, Хрущ, снеси меня домой! У меня ножки болят.

    – А ты где живешь?

    – В муравейнике за лесом.

    – Далеконько... ну, что с тобой делать? Садись, довезу.

    Полез Муравьишка по жесткому жучьему боку.

    – Сел, что ли?

    – Сел.

    – А куда сел?

    – На спину.

    – Эх, глупый! Полезай на голову.

    Влез Муравьишка Жуку на голову. И хорошо, что не остался на спине: разломил Жук спину надвое, два жестких крыла приподнял. Крылья у Жука точно два перевернутых корыта, а из-под них другие крылышки лезут, разворачиваются: тоненькие, прозрачные, шире и длиннее верхних.

    Стал Жук пыхтеть, надуваться:

    «Уф! Уф! Уф!»

    Будто мотор заводит.

    – Дяденька, – просит Муравьишка, – поскорей! Миленький, поживей!

    Не отвечает Жук, только пыхтит:

    «Уф! Уф! Уф!»

    Вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали. «Жжж! Тук-тук-тук!..» – поднялся Хрущ на воздух. Как пробку, выкинуло его ветром вверх – выше леса.

    Муравьишка сверху видит: солнышко-уже краем землю зацепило.

    Как помчал Хрущ – у Муравьишки даже дух захватило.

    «Жжж! Тук-тук-тук!» – несется Жук, буравит воздух, как пуля.

    Мелькнул под ним лес – и пропал.

    А вот и береза знакомая, и муравейник под ней.

    Над самой вершиной березы выключил Жук мотор и – шлеп! – сел на сук.

    – Дяденька, миленький! – взмолился Муравьишка. – А вниз-то мне как? У меня ведь ножки болят, я себе шею сломаю.

    Сложил Жук тонкие крылышки вдоль спины. Сверху жесткими корытцами прикрыл. Кончики тонких крыльев аккуратно под корытца убрал.

    Подумал и говорит:

    – А уж как тебе вниз спуститься, – не знаю. Я на муравейник не полечу: уж очень больно вы, муравьи, кусаетесь. Добирайся сам, как знаешь.

    Глянул Муравьишка вниз, а там, под самой березой, его дом родной.

    Глянул на солнышко: солнышко уже по пояс в землю ушло.

    Глянул вокруг себя: сучья да листья, листья да сучья.

    Не попасть Муравьишке домой, хоть вниз головой бросайся!

    Вдруг видит: рядом на листке Гусеница Листовертка сидит, шелковую нитку из себя тянет, тянет и на сучок мотает.

    – Гусеница, Гусеница, спусти меня домой! Последняя мне минуточка осталась – не пустят меня домой ночевать.

    – Отстань! Видишь, дело делаю: пряжу пряду.

    – Все меня жалели, никто не гнал, ты первая!

    Не удержался Муравьишка, кинулся на нее да как куснет!

    С перепугу Гусеница лапки поджала да кувырк с листа – и полетела вниз.

    А Муравьишка на ней висит – крепко вцепился. Только недолго они падали: что-то их сверху – дерг! И закачались они оба на шелковой ниточке: ниточка-то на сучок была намотана.

    Качается Муравьишка на Листовертке, как на качелях. А ниточка всё длинней, длинней, длинней делается: выматывается у Листовертки из брюшка, тянется, не рвется. Муравьишка с Листоверткой всё ниже, ниже, ниже опускаются.

    А внизу, в муравейнике, муравьи хлопочут, спешат, входы-выходы закрывают.

    Все закрыли – один, последний, вход остался. Муравьишка с Гусеницы кувырк – и домой!

    Тут и солнышко зашло.

   
   
    

     Лис и Мышонок 

    

    Мышонок, Мышонок, отчего у тебя нос грязный?

    – Землю копал.

    – Для чего землю копал?

    – Норку делал.

    – Для чего норку делал?

    – От тебя, Лис, прятаться.

    – Мышонок, Мышонок, я тебя подстерегу!

    – А у меня в норке спаленка.

    – Кушать захочешь – вылезешь!

    – А у меня в норке кладовочка.

    – Мышонок, Мышонок, а ведь я твою норку разрою.

    – А я от тебя в отнорочек – и был таков!

   
   
    

     Мастера без топора 

    

    Загадали мне загадку: «Без рук, без топоренка построена избенка». Что такое?

    Оказывается – птичье гнездо.

    Поглядел я – верно! Вот сорочье гнездо: как из бревен, всё из сучьев сложено, пол глиной вымазан, соломкой устлан, посередке вход; крыша из веток. Чем не избенка? А топора сорока никогда и в лапках не держала.

    Крепко тут пожалел я птицу: трудно, ох как трудно, поди, им, горемычным, свои жилища без рук, без топоренка строить! Стал я думать: как тут быть, как их горю пособить?

    Рук им не приделаешь.

    А вот топор... Топоренок для них достать можно.

    Достал я топоренок, побежал в сад.

    Глядь – Козодой-полуночник на земле между кочек сидит. Я к нему:

    – Козодой, Козодой, трудно тебе гнезда вить без рук, без топоренка?

    – А я и не вью гнезда! – говорит Козодой. – Глянь, где яйца высиживаю.

    Вспорхнул Козодой, – а под ним ямка между кочек. А в ямке два красивых мраморных яичка лежат.

    «Ну, – думаю про себя, – этому ни рук, ни топоренка не надо. Сумел и без них устроиться».

    Побежал дальше.

    Выбежал на речку. Глядь – там по веткам, по кусточкам Ремез-синичка скачет, – тоненьким своим носиком с ивы пух собирает.

    – На что тебе пух, Ремез? – спрашиваю.

    – Гнездо из него делаю, – говорит. – Гнездо у меня пуховое, мягкое – что твоя варежка.

    «Ну, – думаю про себя, – этому топоренок тоже ни к чему – пух собирать...»

    Побежал дальше.

    Прибежал к дому. Глядь – под коньком Ласточка-касаточка хлопочет – гнездышко лепит. Носиком глинку приминает, носиком ее на речке колупает, носиком носит.

    «Ну, – думаю, – и тут мой топоренок ни при чем. И показывать его не стоит».

    Побежал дальше.

    Прибежал в рощу. Глядь – там на елке Певчего дрозда гнездо. Загляденье, что за гнездышко: снаружи всё зеленым мхом украшено, внутри – как чашечка гладкое.

    – Ты как такое себе гнездышко смастерил? – спрашиваю. – Ты чем его внутри так хорошо отделал?

    – Лапками да носом мастерил, – отвечает Певчий дрозд. – Внутри всё цементом обмазал из древесной трухи со слюнкой со своей.

    «Ну, – думаю, – опять я не туда попал. Надо таких искать птиц, что плотничают».

    И слышу: «Тук-тук-тук-тук! Тук-тук-тук-тук!» – из лесу.

    Я туда. А там Дятел.

    Сидит на березе и плотничает, дупло себе делает – детей выводить.

    Я к нему:

    – Дятел, Дятел, стой носом тукать! Давно, поди, голова разболелась. Гляди, какой я тебе инструмент принес: настоящий топоренок!

    Поглядел Дятел на топоренок и говорит:

    – Спасибо, только мне твой инструмент ни к чему. Мне и так плотничать ладно: лапками держусь, на хвост обопрусь, пополам согнусь, головой размахнусь, – носом ка-ак стукну! Только щепки летят да труха!

    Смутил меня Дятел: птицы-то, видно, все – мастера без топора.

    Тут увидел я гнездо Орла. Большущая куча толстых сучьев на самой высокой сосне в лесу.

    «Вот, – думаю, – кому топор-то нужен: сучья рубить!»

    Подбежал к той сосне, кричу:

    – Орел, Орел! А я тебе топоренок принес!

    Ро́знял Орел крылья и клекочет:

    – Вот спасибо, парнишка! Кинь свой топоренок в кучу. Я сучков на него навалю – прочная будет постройка, доброе гнездо.

   
   
    

     Хвосты 

    

    Прилетела Муха к Человеку и говорит:

    – Ты хозяин над всеми зверями, ты все можешь сделать. Сделай мне хвост.

    – А зачем тебе хвост? – говорит Человек.

    – А затем мне хвост, – говорит Муха, – зачем он у всех зверей, – для красоты.

    – Я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты. А ты и без хвоста хорошо живешь.

    Рассердилась Муха и давай Человеку надоедать: то на сладкое блюдо сядет, то на нос ему перелетит, то у одного уха жужжит, то у другого. Надоела, сил нет! Человек ей и говорит:

    – Ну ладно! Лети ты, Муха, в лес, на реку, в поле. Если найдешь там зверя, птицу или гада, у которого хвост для красоты только привешен, можешь его хвост себе взять. Я разрешаю.

    Обрадовалась Муха и вылетела в окошко.

    Летит она садом и видит: по листу Слизняк ползет. Подлетела Муха к Слизняку и кричит:

    – Отдай мне твой хвост, Слизняк! Он у тебя для красоты.

    – Что ты, что ты! – говорит Слизняк. – У меня и хвоста-то нет: это ведь брюхо мое. Я его сжимаю да разжимаю, – только так и ползаю. Я – брюхоног.

    Муха видит – ошиблась, – и полетела дальше.

    Прилетела к речке, а в речке Рыба и Рак – оба с хвостами. Муха к Рыбе:

    – Отдай мне твой хвост! Он у тебя для красоты.

    – Совсем не для красоты, – отвечает Рыба. – Хвост у меня – руль. Видишь: надо мне направо повернуть – я хвост вправо поворачиваю; надо налево – я влево хвост кладу. Не могу я тебе свой хвост отдать.

    Муха к Раку:

    – Отдай мне твой хвост, Рак!

    – Не могу отдать, – отвечает Рак. – Ножки у меня слабые, тонкие, я ими грести не могу. А хвост у меня широкий и сильный. Я как шлепну хвостом по воде, так меня и подбросит. Шлеп, шлеп – и плыву, куда мне надо. Хвост у меня вместо весла.

    Полетела Муха дальше. Прилетела в лес, видит: на суку Дятел сидит. Муха к нему:

    – Отдай мне твой хвост, Дятел! Он у тебя для красоты только.

    – Вот чудачка! – говорит Дятел. – А как же я деревья-то долбить буду, еду себе искать, гнезда для тетей устраивать?

    – А ты носом, – говорит Муха.

    – Носом-то носом, – отвечает Дятел, – да ведь и без хвоста не обойдешься. Вот гляди, как я долблю.

    Уперся Дятел крепким, жестким своим хвостом в кору, размахнулся всем телом да как стукнет носом по суку – только щепки полетели!.

    Муха видит: верно, на хвост Дятел садится, когда долбит, – нельзя ему без хвоста. Хвост ему подпоркой служит.

    Полетела дальше.

    Видит: Оленуха в кустах со своими оленятами. И у Оленухи хвостик – маленький, пушистый, беленький хвостик. Муха как зажужжит:

    – Отдай мне твой хвостик, Оленуха!

    Оленуха испугалась.

    – Что ты, что ты! – говорит. – Если я отдам тебе свой хвостик, так мои оленятки пропадут.

    – Оленяткам-то зачем твой хвост? – удивилась Муха.

    – А как же, – говорит Оленуха. – Вот погонится за нами Волк. Я в лес кинусь – прятаться. И оленятки за мной. Только им меня не видно между деревьями. А я им белым хвостиком машу, как платочком: «Сюда бегите, сюда!» Они видят – беленькое впереди мелькает, – бегут за мной. Так все и убежим от Волка.

    Нечего делать, полетела Муха дальше.

    Полетела дальше и увидала Лисицу. Эх, и хвост у Лисицы! Пышный да рыжий, красивый-красивый!

    «Ну, – думает Муха, – уж – этот-то хвост мой будет».

    Подлетела к Лисице, кричит:

    – Отдай хвост!

    – Что ты, Муха – отвечает Лисица. – Да без хвоста я пропаду. Погонятся за мной собаки, живо меня, бесхвостую, поймают. А хвостом я их обману.

    – Как же ты, – спрашивает Муха, – обманешь их хвостом?

    – А как станут меня собаки настигать, я хвостом верть! верть! – туда-сюда хвост вправо, сама влево. Собаки увидят, что хвост мой вправо метнулся, и кинутся вправо. Да пока разберут, что ошиблись, я уж далеко.

    Видит Муха: у всех зверей хвост для дела, нет лишних хвостов ни в лесу, ни в реке. Нечего делать, полетела Муха домой. Сама думает:

    «Пристану к Человеку, буду ему надоедать, пока он мне хвост не сделает».

    Человек сидел у окошка, смотрел на двор.

    Муха ему на нос села. Человек бац себя по носу! – а Муха уж ему на лоб пересела. Человек бац по лбу! – а Муха уж опять на носу.

    – Отстань ты от меня, Муха! – взмолился Человек.

    – Не отстану, – жужжит Муха. – Зачем надо мной посмеялся, свободных хвостов искать послал? Я у всех зверей спрашивала – у всех зверей хвост для дела.

    Человек видит: не отвязаться ему от Мухи – вон какая надоедная!

    Подумал и говорит:

    – Муха, Муха, а вон Корова на дворе. Спроси у нее, зачем ей хвост.

    – Ну ладно, – говорит Муха, – спрошу еще у Коровы. А если и Корова не отдаст мне хвоста, сживу тебя, Человек, со свету.

    Вылетела Муха в окошко, села Корове на спину и давай жужжать, выспрашивать:

    – Корова, Корова, зачем тебе хвост? Корова, Корова, зачем тебе хвост?

    Корова молчала, молчала, а потом как хлестнет себя хвостом по спине – и пришлепнула Муху.

    Упала Муха на землю – дух вон, и ножки кверху.

    А Человек и говорит из окошка:

    – Так тебе, Муха, и надо – не приставай к людям, не приставай к зверям, надоеда.

   
   
    

     Терентий-Тетерев 

    

    Жил в лесу Тетерев, Терентием звали.

    Летом ему хорошо было: в траве, в густой листве от злых глаз прятался. А пришла зима, облетели кусты и деревья – и схорониться негде.

    Вот звери лесные, злые, и заспорили, кому теперь Терентий-Тетерев на обед достанется. Лисица говорит – ей. Куница говорит – ей.

    Лисица говорит:

    – Терентий спать на землю сядет, в кусту. Летом его в кусту не видно, а нынче – вот он. Я понизу промышляю, я его и съем.

    А Куница говорит:

    – Нет, Терентий спать на дереве сядет. Я поверху промышляю, я его и съем.

    Терентий-Тетерев услыхал их спор, испугался. Полетел на опушку, сел на макушку и давай думать, как ему злых зверей обмануть. На дереве сядешь – Куница поймает, на землю слетишь – Лисица сцапает. Где же ночевать-то?

    Думал-думал, думал-думал – ничего не придумал и задремал.

    Задремал – и видит во сне, будто он не на дереве, не на земле спит, а в воздухе. Кунице с дерева его не достать и Лисице с земли не достать: вот только ноги под себя поджать, – ей и не допрыгнуть.

    Терентий во сне ноги-то поджал да бух с ветки!

    А снег был глубокий, мягкий, как пух. Неслышно по нему крадется Лисица. К опушке бежит. А поверху, по веткам, Куница скачет и тоже к опушке. Обе за Терентием-Тетеревом спешат.

    Вот Куница первая прискакала к дереву да все деревья оглядела, все ветки облазала, – нет Терентия! «Эх, – думает, – опоздала! Видно, он на земле, в кусту спал. Лисице, верно, достался».

    А Лисица прибежала, всю опушку оглядела, все кусты облазала, – нет Терентия!

    «Эх, – думает, – опоздала! Видно, он на дереве спал. Кунице, видно, достался».

    Подняла голову Лиса, а Куница – вот она: на суку сидит, зубы скалит.

    Лисица рассердилась, как крикнет:

    – Ты моего Терентия съела, – вот я тебе!

    А Куница ей:

    – Сама съела, а на меня говоришь. Вот я тебе!

    И схватились они драться.

    Жарко дерутся: снег под ними тает, клочья летят.

    Вдруг – трах-та-та-тах! – из-под снега чем-то черным как выпалит!

    У Лисицы и Куницы от страха душа в пятки. Кинулись в разные стороны: Куница – на дерево, Лисица – в кусты.

    А это Терентий-Тетерев выскочил. Он как с дерева свалился, так в снегу и заснул. Только шум да драка его разбудили, а то, наверное, и сейчас бы спал.

    С тех пор все тетерева зимой в снегу спят: тепло им там и уютно и от злых глаз безопасно.

   
  
  
   

    Е.Л. Шварц 

   

   
    

     Сказка о потерянном времени 

    

    Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе четырнадцатой школы и все время отставал, и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению.

    – Успею! – говорил он в конце первой четверти. – Во второй вас всех догоню.

    А приходила вторая – он надеялся на третью. Так он опаздывал да отставал, отставал да опаздывал и не тужил. Все «успею» да «успею».

    И вот однажды пришел Петя Зубов в школу, как всегда с опозданием. Вбежал в раздевалку. Шлепнул портфелем по загородке и крикнул:

    – Тетя Наташа! Возьмите мое пальтишко!

    А тетя Наташа спрашивает откуда-то из-за вешалок:

    – Кто меня зовет?

    – Это я, Петя Зубов, – отвечает мальчик.

    – А почему у тебя сегодня голос такой хриплый? – спрашивает тетя Наташа.

    – А я и сам удивляюсь, – отвечает Петя. – Вдруг охрип ни с того ни с сего.

    Вышла тетя Наташа из-за вешалок, взглянула на Петю, да как вскрикнет:

    – Ой!

    Петя Зубов тоже испугался и спрашивает:

    – Тетя Наташа, что с вами?

    – Как что? – отвечает тетя Наташа. – Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы, должно быть, его дедушка.

    – Какой же я дедушка? – спрашивает мальчик. – Я – Петя, ученик третьего класса.

    – Да вы посмотрите в зеркало! – говорит тетя Наташа.

    Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Морщины покрыли сеткою лицо.

    Смотрел на себя Петя, смотрел, и затряслась его седая борода.

    Крикнул он басом:

    – Мама! – и выбежал прочь из школы.

    Бежит он и думает:

    «Ну, уж если и мама меня не узнает, тогда все пропало».

    Прибежал Петя домой и позвонил три раза.

    Мама открыла ему дверь.

    Смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет.

    – Вам кого, дедушка? – спросила мама наконец.

    – Ты меня не узнаешь? – прошептал Петя.

    – Простите – нет, – ответила мама.

    Отвернулся бедный Петя и пошел куда глаза глядят.

    Идет он и думает:

    «Какой я одинокий, несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей... А главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики – те или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут – ведь я всего только три года работал. Да и как работал – на двойки да на тройки. Что же со мною будет? Бедный я старик! Несчастный я мальчик! Чем же все это кончится?»

    Так Петя думал и шагал, шагал и думал, и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шел он по лесу, пока не стемнело.

    «Хорошо бы отдохнуть», – подумал Петя и вдруг увидел, что в стороне, за елками, белеет какой-то домик. Вошел Петя в домик – хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол. Над ним висит керосиновая лампа. Вокруг стола – четыре табуретки. Ходики тикают на стене. А в углу горою навалено сено.

    Лег Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утер слезы бородой и уснул.

    Просыпается Петя – в комнате светло, керосиновая лампа горит под стеклом. А вокруг стола сидят ребята – два мальчика и две девочки. Большие, окованные медью счеты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут.

    – Два года, да еще пять, да еще семь, да еще три... Это вам, Сергей Владимирович, а это ваши, Ольга Капитоновна, а это вам, Марфа Васильевна, а это ваши, Пантелей Захарович.

    Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они, и охают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени-отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке?

    Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово. И страшно ему стало от того, что услышал он.

    Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом! Вот ведь как, оказывается, устроено на свете: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова, и еще одного мальчика, и еще двух девочек и превратили их в стариков. Состарились бедные дети, и сами этого не заметили – ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята – старыми стариками.

    Как быть?

    Что делать?

    Да неужели же не вернуть ребятам потерянной молодости?

    Подсчитали волшебники время, хотели уже спрятать счеты в стол, но Сергей Владимирович, главный из них, не позволил. Взял он счеты и подошел к ходикам. Покрутил стрелки, подергал гири, послушал, как тикает маятник, и опять защелкал на счетах. Считал, считал он, шептал, шептал, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и еще раз проверил, сколько получилось у него.

    Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко:

    – Господа волшебники! Знайте – ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, еще могут помолодеть.

    – Как? – воскликнули волшебники.

    – Сейчас скажу, – ответил Сергей Владимирович. Он вышел на цыпочках из домика, обошел его кругом, вернулся, запер дверь на задвижку и поворошил сено палкой.

    Петя Зубов замер, как мышка.

    Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети. Подозвал он остальных волшебников к себе поближе и заговорил негромко:

    – К сожалению, так устроено на свете: от любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в двенадцать часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на семьдесят семь кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем.

    Помолчали волшебники. Потом Ольга Капитоновна сказала:

    – Откуда им все это узнать?

    А Пантелей Захарович проворчал:

    – Не придут они сюда к двенадцати часам ночи. Хоть на минуту, да опоздают.

    А Марфа Васильевна пробормотала:

    – Да куда им! Да где им! Эти лентяи до семидесяти семи и сосчитать не сумеют, сразу собьются.

    – Так-то оно так, – ответил Сергей Владимирович. – А все-таки пока что держите ухо востро. Если доберутся ребята до ходиков, тронут стрелки – нам тогда и с места не сдвинуться. Ну, а пока нечего время терять – идем на работу.

    И волшебники, спрятав счеты в стол, побежали, как дети, но при этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики.

    Дождался Петя Зубов, пока затихли в лесу шаги. Выбрался из домика. И, не теряя напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, побежал, помчался в город искать стариков-школьников.

    Город еще не проснулся. Темно было в окнах, пусто на улицах, только милиционеры стояли на постах. Но вот забрезжил рассвет. Зазвенели первые трамваи. И увидел наконец Петя Зубов – идет не спеша по улице старушка с большой корзинкой.

    Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает:

    – Скажите, пожалуйста, бабушка, – вы не школьница?

    – Что, что? – спросила старушка сурово.

    – Вы не третьеклассница? – прошептал Петя робко.

    А старушка как застучит ногами да как замахнется на Петю корзинкой. Еле Петя ноги унес. Отдышался он немного – дальше пошел. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди. Грохочут грузовики – скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на железную дорогу. Дворники счищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не скользили, не падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел все это Петя Зубов и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть, опоздать, отстать.

    Оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находит. Бегут по улицам старики, но сразу видно – настоящие, не третьеклассники.

    Вот старик с портфелем. Наверное, учитель. Вот старик с ведром и кистью – это маляр. Вот мчится красная пожарная машина, а в машине старик – начальник пожарной охраны города. Этот, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну.

    Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей, – нет как нет. Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел, ни на что не годен, никому не нужен.

    Ровно в полдень зашел Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть.

    И вдруг вскочил.

    Увидел он – сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет.

    Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел.

    – Подожду! – сказал он сам себе. – Посмотрю, что она дальше делать будет.

    А старушка перестала вдруг плакать, сидит, ногами болтает. Потом достала из одного кармана газету, а из другого кусок ситного с изюмом. Развернула старушка газету, – Петя ахнул от радости: «Пионерская правда»! – и принялась старушка читать и есть. Изюм выковыривает, а самый ситный не трогает.

    Кончила старушка читать, спрятала газету и ситный и вдруг что-то увидела в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу.

    Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтерла его старательно платочком, встала, подошла не спеша к дереву и давай играть в трешки.

    Бросился к ней Петя через снег, через кусты. Бежит и кричит:

    – Бабушка! Честное слово, вы школьница!

    Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает:

    – Верно, верно! Я ученица третьего класса Маруся Поспелова. А вы кто такой?

    Рассказал Петя Марусе, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома. И видят: за дровяным сараем прыгает старушка. Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке, гоняет камешек.

    Бросились Петя и Маруся к ней.

    – Бабушка! Вы школьница?

    – Школьница, – отвечает старушка. – Ученица третьего класса, Наденька Соколова. А вы кто такие?

    Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища.

    Но он как сквозь землю провалился. Куда только ни заходили старики – и во дворы, и в сады, и в детские театры, и в детские кино, и в Дом Занимательной Науки – пропал мальчик, да и только.

    А время идет. Уже стало темнеть. Уже в нижних этажах домов зажегся свет. Кончается день. Что делать? Неужели все пропало?

    Вдруг Маруся закричала:

    – Смотрите! Смотрите!

    Посмотрели Петя и Наденька и вот что увидели: летит трамвай, девятый номер. А на «колбасе» висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо, борода развевается по ветру. Едет старик и посвистывает. Товарищи его ищут, с ног сбились, а он катается себе по всему городу и в ус не дует!

    Бросились ребята за трамваем вдогонку. На их счастье, зажегся на перекрестке красный огонь, остановился трамвай.

    Схватили ребята «колбасника» за полы, оторвали от «колбасы».

    – Ты школьник? – спрашивают.

    – А как же? – отвечает он. – Ученик второго класса, Зайцев Вася. А вам чего?

    Рассказали ему ребята, кто они такие.

    Чтобы не терять времени даром, сели они все четверо в трамвай и поехали за город к лесу.

    Какие-то школьники ехали в этом же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место.

    – Садитесь, пожалуйста, дедушки, бабушки.

    Смутились старики, покраснели и отказались. А школьники, как нарочно, попались вежливые, воспитанные, просят стариков, уговаривают:

    – Да садитесь же! Вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте.

    Тут, к счастью, подошел трамвай к лесу, соскочили наши старики – и в чащу бегом.

    Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу.

    Наступила ночь, темная-темная. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются, а дороги не находят.

    – Ах, время, время! – говорит Петя. – Бежит оно, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику – боялся время потерять. А теперь вижу, что иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь.

    Совсем выбились из сил старички. Но, на их счастье, подул ветер, очистилось небо от туч и засияла на небе полная луна.

    Влез Петя Зубов на березу и увидел – вон он, домик, в двух шагах белеют его стены, светятся окна среди густых елок.

    Спустился Петя вниз и шепнул товарищам:

    – Тише! Ни слова! За мной!

    Поползли ребята по снегу к домику. Заглянули осторожно в окно.

    Ходики показывают без пяти минут двенадцать. Волшебники лежат на сене, берегут украденное время.

    – Они спят! – сказала Маруся.

    – Тише! – прошептал Петя.

    Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты двенадцать встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и – раз, два, три – закрутил их обратно, справа налево.

    С криком вскочили волшебники, но не могли сдвинуться с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей, вот седые волосы заблестели у них на висках, покрылись морщинами щеки.

    – Поднимите меня, – закричал Петя. – Я делаюсь маленьким, я не достаю до стрелок! Тридцать один, тридцать два, тридцать три!

    Подняли товарищи Петю на руки. На сороковом обороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорбленными старичками. Все ближе пригибало их к земле, все ниже становились они. И вот на семьдесят седьмом и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их не было на свете.

    Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми. С бою взяли, чудом вернули они потерянное напрасно время.

    Они-то спаслись, но ты помни: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.

   
   
    

     Два брата 

    

    Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте как вкопанные, но все-таки они живые. Они дышат. Они растут всю жизнь. Даже огромные старики деревья и те каждый год подрастают, как маленькие дети.

    Стада пасут пастухи, а о лесах заботятся лесничие.

    И вот в одном огромном лесу жил-был лесничий, по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперед по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени.

    В лесу лесничий всегда был весел, но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу у него все шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья. Звали их Старший и Младший. Старшему было двенадцать лет, а Младшему – семь. Как лесничий ни уговаривал своих детей, сколько ни просил – братья ссорились каждый день, как чужие.

    И вот однажды – было это двадцать восьмого декабря утром – позвал лесничий сыновей и сказал, что елки к Новому году он им не устроит. За елочными украшениями надо ехать в город. Маму послать – ее по дороге волки съедят. Самому ехать – он не умеет по магазинам ходить. А вдвоем ехать тоже нельзя. Без родителей старший брат младшего совсем погубит.

    Старший был мальчик умный. Он хорошо учился, много читал и умел убедительно говорить. И вот он стал убеждать отца, что он не обидит Младшего и что дома все будет в полном порядке, пока родители не вернутся из города.

    – Ты даешь мне слово? – спросил отец.

    – Даю честное слово, – ответил Старший.

    – Хорошо, – сказал отец. – Три дня нас не будет дома. Мы вернемся тридцать первого вечером, часов в восемь. До этого времени ты здесь будешь хозяином. Ты отвечаешь за дом, а главное – за брата. Ты ему будешь вместо отца. Смотри же!

    И вот мама приготовила на три дня три обеда, три завтрака и три ужина и показала мальчикам, как их нужно разогревать. А отец принес дров на три дня и дал Старшему коробку спичек. После этого запрягли лошадь в сани, бубенчики зазвенели, полозья заскрипели, и родители уехали.

    Первый день прошел хорошо. Второй – еще лучше.

    И вот наступило тридцать первое декабря. В шесть часов накормил Старший Младшего ужином и сел читать книжку «Приключения Синдбада-Морехода». И дошел он до самого интересного места, когда появляется над кораблем птица Рок, огромная, как туча, и несет она в когтях камень величиною с дом.

    Старшему хочется узнать, что будет дальше, а Младший слоняется вокруг, скучает, томится. И стал Младший просить брата:

    – Поиграй со мной, пожалуйста.

    Их ссоры всегда так и начинались. Младший скучал без Старшего, а тот гнал брата безо всякой жалости и кричал: «Оставь меня в покое!»

    И на этот раз кончилось дело худо. Старший терпел-терпел, потом схватил Младшего за шиворот, крикнул: «Оставь меня в покое!» – вытолкал его во двор и запер дверь.

    А ведь зимой темнеет рано, и во дворе стояла уже темная ночь. Младший забарабанил в дверь кулаками и закричал:

    – Что ты делаешь! Ведь ты мне вместо отца!

    У Старшего сжалось на миг сердце, он сделал шаг к двери, но потом подумал:

    «Ладно, ладно. Я только прочту пять строчек и пущу его обратно. За это время ничего с ним не случится».

    И он сел в кресло и стал читать и зачитался, а когда опомнился, то часы показывали уже без четверти восемь.

    Старший вскочил и закричал:

    – Что же это! Что я наделал! Младший там на морозе, один, неодетый!

    И он бросился во двор.

    Стояла темная-темная ночь, и тихо-тихо было вокруг.

    Старший во весь голос позвал Младшего, но никто ему не ответил.

    Тогда Старший зажег фонарь и с фонарем обыскал все закоулки во дворе.

    Брат пропал бесследно.

    Свежий снег запорошил землю, и на снегу не было следов Младшего. Он исчез неведомо куда, как будто его унесла птица Рок.

    Старший горько заплакал и громко попросил у Младшего прощенья.

    Но и это не помогло. Младший брат не отзывался.

    Часы в доме пробили восемь раз, и в ту же минуту далеко-далеко в лесу зазвенели бубенчики.

    «Наши возвращаются, – подумал с тоскою Старший. – Ах, если бы все передвинулось на два часа назад! Я не выгнал бы младшего брата во двор. И теперь мы стояли бы рядом и радовались».

    А бубенчики звенели все ближе и ближе; вот стало слышно, как фыркает лошадь, вот заскрипели полозья, и сани въехали во двор. И отец выскочил из саней. Его черная борода на морозе покрылась инеем и теперь была совсем белая.

    Вслед за отцом из саней вышла мать с большой корзинкой в руке. И отец и мать были веселы, – они не знали, что дома случилось такое несчастье.

    – Зачем ты выбежал во двор без пальто? – спросила мать.

    – А где Младший? – спросил отец.

    Старший не ответил ни слова.

    – Где твой младший брат? – спросил отец еще раз.

    И Старший заплакал. И отец взял его за руку и повел в дом. И мать молча пошла за ними. И Старший все рассказал родителям.

    Кончив рассказ, мальчик взглянул на отца. В комнате было тепло, а иней на бороде отца не растаял. И Старший вскрикнул. Он вдруг понял, что теперь борода отца бела не от инея. Отец так огорчился, что даже поседел.

    – Одевайся, – сказал отец тихо. – Одевайся и уходи. И не смей возвращаться, пока не разыщешь своего младшего брата.

    – Что же, мы теперь совсем без детей останемся? – спросила мать плача, но отец ей ничего не ответил.

    И Старший оделся, взял фонарь и вышел из дому.

    Он шел и звал брата, шел и звал, но никто ему не отвечал. Знакомый лес стеной стоял вокруг, но Старшему казалось, что он теперь один на свете. Деревья, конечно, живые существа, но разговаривать они не умеют и стоят на месте как вкопанные. А кроме того, зимою они спят крепким сном. И мальчику не с кем было поговорить. Он шел по тем местам, где часто бегал с младшим братом. И трудно было ему теперь понять, почему это они всю жизнь ссорились, как чужие. Он вспомнил, какой Младший был худенький, и как на затылке у него прядь волос всегда стояла дыбом, и как он смеялся, когда Старший изредка шутил с ним, и как радовался и старался, когда Старший принимал его в свою игру. И Старший так жалел брата, что не замечал ни холода, ни темноты, ни тишины. Только изредка ему становилось очень жутко, и он оглядывался по сторонам, как заяц. Старший, правда, был уже большой мальчик, двенадцати лет, но рядом с огромными деревьями в лесу он казался совсем маленьким.

    Вот кончился участок отца и начался участок соседнего лесничего, который приезжал в гости каждое воскресенье играть с отцом в шахматы. Кончился и его участок, и мальчик зашагал по участку лесничего, который бывал у них в гостях только раз в месяц. А потом пошли участки лесничих, которых мальчик видел только раз в три месяца, раз в полгода, раз в год. Свеча в фонаре давно погасла, а Старший шагал, шагал, шагал все быстрее и быстрее.

    Вот уже кончились участки таких лесничих, о которых Старший только слышал, но не встречал ни разу в жизни. А потом дорожка пошла все вверх и вверх, и, когда рассвело, мальчик увидел: кругом, куда ни глянешь, все горы и горы, покрытые густыми лесами.

    Старший остановился.

    Он знал, что от их дома до гор семь недель езды. Как же он добрался сюда за одну только ночь?

    И вдруг мальчик услышал где-то далеко-далеко легкий звон. Сначала ему показалось, что это звенит у него в ушах. Потом он задрожал от радости – не бубенчики ли это? Может быть, младший брат нашелся и отец гонится за Старшим в санях, чтобы отвезти его домой?

    Но звон не приближался, и никогда бубенчики не звенели так тоненько и так ровно.

    – Пойду и узнаю, что там за звон, – сказал Старший.

    Он шел час, и два, и три. Звон становился все громче и громче. И вот мальчик очутился среди удивительных деревьев – высокие сосны росли вокруг, но они были прозрачные, как стекла. Верхушки сосен сверкали на солнце так, что больно было смотреть. Сосны раскачивались на ветру, ветки били о ветки и звенели, звенели, звенели.

    Мальчик пошел дальше и увидел прозрачные елки, прозрачные березы, прозрачные клены. Огромный прозрачный дуб стоял среди поляны и звенел басом, как шмель. Мальчик поскользнулся и посмотрел под ноги. Что это? И земля в этом лесу прозрачна! А в земле темнеют и переплетаются, как змеи, и уходят в глубину прозрачные корни деревьев.

    Мальчик подошел к березе и отломил веточку. И, пока он ее разглядывал, веточка растаяла, как ледяная сосулька.

    И Старший понял»: лес, промерзший насквозь, превратившийся в лед, стоит вокруг. И растет этот лес на ледяной земле, и корни деревьев тоже ледяные.

    – Здесь такой страшный мрроз, почему же мне не холодно? – спросил Старший.

    – Я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда, – ответил кто-то тоненьким звонким голосом.

    Мальчик оглянулся.

    Позади стоял высокий старик в шубе, шапке и валенках из чистого снега. Борода и усы старика были ледяные и позванивали тихонько, когда он говорил. Старик смотрел на мальчика не мигая. Не доброе и не злое лицо его было до того спокойно, что у мальчика сжалось сердце.

    А старик, помолчав, повторил отчетливо, гладко, как будто он читал по книжке или диктовал:

    – Я. Распорядился. Чтобы холод. Не причинил. Тебе. До поры до времени. Ни малейшего вреда. Ты знаешь, кто я?

    – Вы как будто Дедушка Мороз? – спросил мальчик.

    – Отнюдь нет! – ответил старик холодно. – Дедушка Мороз – мой сын. Я проклял его – этот здоровяк слишком добродушен. Я – Прадедушка Мороз, а это совсем другое дело, мой юный друг. Следуй за мной.

    И старик пошел вперед, неслышно ступая по льду своими мягкими белоснежными валенками.

    Вскоре они остановились у высокого крутого холма. Прадедушка Мороз порылся в снегу, из которого была сделана его шуба, и вытащил огромный ледяной ключ. Щелкнул замок, и тяжелые ледяные ворота открылись в холме.

    – Следуй за мной, – повторил старик.

    – Но ведь мне нужно искать брата! – воскликнул мальчик.

    – Твой брат здесь, – сказал Прадедушка Мороз спокойно. – Следуй за мной.

    И они вошли в холм, и ворота со звоном захлопнулись, и Старший оказался в огромном, пустом, ледяном зале. Сквозь открытые настежь высокие двери виден был следующий зал, а за ним еще и еще. Казалось, что нет конца этим просторным, пустынным комнатам. На стенах светились круглые ледяные фонари. Над дверью в соседний зал, на ледяной табличке была вырезана цифра «2».

    – В моем дворце сорок девять таких зал. Следуй за мной, – приказал Прадедушка Мороз.

    Ледяной пол был такой скользкий, что мальчик упал два раза, но старик даже не обернулся. Он мерно шагал вперед и остановился только в двадцать пятом зале ледяного дворца.

    Посреди этого зала стояла высокая белая печь. Мальчик обрадовался. Ему так хотелось погреться.

    Но в печке этой ледяные поленья горели черным пламенем. Черные отблески прыгали по полу. Из печной дверцы тянуло леденящим холодом.

    И Прадедушка Мороз опустился на ледяную скамейку у ледяной печки и протянул свои ледяные пальцы к ледяному пламени.

    – Садись рядом, померзнем, – предложил он мальчику.

    Мальчик ничего не ответил.

    А старик уселся поудобнее и мерз, мерз, мерз, пока ледяные поленья не превратились в ледяные угольки.

    Тогда Прадедушка Мороз заново набил печь ледяными дровами и разжег их ледяными спичками.

    – Ну, а теперь я некоторое время посвящу беседе с тобою, – сказал он мальчику. – Ты. Должен. Слушать. Меня. Внимательно. Понял?

    Мальчик кивнул головой.

    И Прадедушка Мороз продолжал отчетливо и гладко:

    – Ты. Выгнал. Младшего брата. На мороз. Сказав. Чтобы он. Оставил. Тебя. В покое. Мне нравится этот поступок. Ты любишь покой так же, как я. Ты останешься здесь навеки. Понял?

    – Но ведь нас дома ждут! – воскликнул Старший жалобно.

    – Ты. Останешься. Здесь. Навеки, – повторил Прадедушка Мороз.

    Он подошел к печке, потряс полами своей снежной шубы, и мальчик вскрикнул горестно. Из снега на ледяной пол посыпались птицы. Синицы, поползни, дятлы, маленькие лесные зверюшки, взъерошенные и окоченевшие, горкой легли на полу.

    – Эти суетливые существа даже зимой не оставляют лес в покое, – сказал старик.

    – Они мертвые? – спросил мальчик.

    – Я успокоил их, но не совсем, – ответил Прадедушка Мороз. – Их следует вертеть перед печкой, пока они не станут совсем прозрачными и ледяными. Займись. Немедленно. Этим. Полезным. Делом.

    – Я убегу! – крикнул мальчик.

    – Ты никуда не убежишь! – ответил Прадедушка Мороз твердо. – Брат твой заперт в сорок девятом зале. Пока что он удержит тебя здесь, а впоследствии ты привыкнешь ко мне. Принимайся за работу.

    И мальчик уселся перед открытой дверцей печки. Он поднял с полу дятла, и руки у него задрожали. Ему казалось, что птица еще дышит. Но старик не мигая смотрел на мальчика, и мальчик угрюмо протянул дятла к ледяному пламени.

    И перья несчастной птицы сначала побелели, как снег. Потом вся она сделалась прозрачной, как стекло, и старик сказал:

    – Готово! Принимайся за следующую.

    До поздней ночи работал мальчик, а Прадедушка Мороз неподвижно стоял возле. Потом он осторожно уложил ледяных птиц в мешок и спросил мальчика:

    – Руки у тебя не замерзли?

    – Нет, – ответил он.

    – Это я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда, – сказал старик. – Но помни! Если. Ты. Ослушаешься. Меня. То я. Тебя. Заморожу. Сиди здесь и жди. Я скоро вернусь.

    И Прадедушка Мороз, взяв мешок, ушел в глубину дворца, и мальчик остался один.

    Где-то далеко-далеко захлопнулась со звоном дверь, и эхо перекатилось по всем залам.

    И Прадедушка Мороз вернулся с пустым мешком.

    – Пришло время удалиться ко сну, – сказал Прадедушка Мороз. И он указал мальчику на ледяную кровать, которая стояла в углу. Сам он занял такую же кровать в противоположном конце зала.

    Прошло две-три минуты, и мальчику показалось, что кто-то заводит карманные часы. Но он понял вскоре, что это тихонько храпит во сне Прадедушка Мороз.

    Утром старик разбудил его.

    – Отправляйся в кладовую, – сказал он. – Двери в нее находятся в левом углу зала. Принеси завтрак номер один. Он стоит на полке номер девять.

    И мальчик пошел в кладовую. Она была большая, как зал. Замороженная еда стояла на полках. И Старший принес на ледяном блюде завтрак номер один.

    И котлеты, и чай, и хлеб – все было ледяное, и все это надо было грызть или сосать, как леденцы.

    – Я удалюсь на промысел, – сказал Прадедушка Мороз, окончив завтрак. – Можешь бродить по всем комнатам и даже выходить из дворца. До свиданья, мой юный ученик.

    И Прадедушка Мороз удалился, неслышно ступая своими белоснежными валенками, а мальчик бросился в сорок девятый зал. Он бежал, и падал, и звал брата во весь голос, но только эхо отвечало ему. И вот он добрался наконец до сорок девятого зала и остановился как вкопанный.

    Все двери были открыты настежь, кроме одной, последней, над которой стояла цифра «49». Последний зал был заперт наглухо.

    – Младший! – крикнул старший брат. – Я пришел за тобой. Ты здесь?

    – Ты здесь? – повторило эхо.

    Дверь была вырезана из цельного промерзшего ледяного дуба. Мальчик уцепился ногтями за ледяную дубовую кору, но пальцы его скользили и срывались. Тогда он стал колотить в дверь кулаками, плечом, ногами, пока совсем не выбился из сил. И хоть бы ледяная щепочка откололась от ледяного дуба.

    И мальчик тихо вернулся обратно, и почти тотчас же в зал вошел Прадедушка Мороз.

    И после ледяного обеда до поздней ночи мальчик вертел перед ледяным огнем несчастных замерзших птиц, белок и зайцев.

    Так и пошли дни за днями.

    И все эти дни Старший думал, и думал, и думал только об одном: чем бы разбить ему ледяную дубовую дверь. Он обыскал всю кладовую. Он ворочал мешки с замороженной капустой, с замороженным зерном, с замороженными орехами, надеясь найти топор. И он нашел его наконец, но и топор отскакивал от ледяного дуба, как от камня.

    И Старший думал, думал и наяву и во сне все об одном, все об одном.

    А старик хвалил мальчика за спокойствие. Стоя у печки неподвижно, как столб, глядя, как превращаются в лед птицы, зайцы, белки, Прадедушка Мороз говорил:

    – Нет, я не ошибся в тебе, мой юный друг. «Оставь меня в покое!» – какие великие слова. С помощью этих слов люди постоянно губят своих братьев. «Оставь меня в покое!» Эти. Великие. Слова. Установят. Когда-нибудь. Вечный. Покой. На земле.

    И отец, и мать, и бедный младший брат, и все знакомые лесничие говорили просто, а Прадедушка Мороз как будто читал по книжке, и разговор его наводил такую же тоску, как огромные пронумерованные залы.

    Старик любил вспоминать о древних-древних временах, когда ледники покрывали почти всю землю.

    – Ах, как тихо, как прекрасно было тогда жить на белом, холодном свете! – рассказывал он, и его ледяные усы и борода звенели тихонько. – Я был тогда молод и полон сил. Куда исчезли мои дорогие друзья – спокойные, солидные, гигантские мамонты? Как я любил беседовать с ними! Правда, язык мамонтов труден. У этих огромных животных и слова были огромные, необычайно длинные. Чтобы произнести одно только слово на языке мамонтов, нужно было потратить двое, а иногда и трое суток. Но. Нам. Некуда. Было. Спешить.

    И вот однажды, слушая рассказы Прадедушки Мороза, мальчик вскочил и запрыгал на месте, как бешеный.

    – Что значит твое нелепое поведение? – спросил старик сухо.

    Мальчик не ответил ни слова, но сердце его так и стучало от радости.

    Когда думаешь все об одном и об одном, то непременно в конце концов придумаешь, что делать.

    Спички!

    Мальчик вспомнил, что у него в кармане лежат те самые спички, которые ему дал отец, уезжая в город.

    И на другое же утро, едва Прадедушка Мороз отправился на промысел, мальчик взял из кладовой топор и веревку и выбежал из дворца.

    Старик пошел налево, а Мальчик побежал направо, к живому лесу, который темнел за прозрачными стволами ледяных деревьев. На самой опушке живого леса лежала в снегу огромная сосна. И топор застучал, и мальчик вернулся во дворец с большой вязанкой дров.

    У ледяной дубовой двери в сорок девятый зал мальчик разложил высокий костер. Вспыхнула спичка, затрещали щепки, загорелись дрова, запрыгало настоящее пламя, и мальчик засмеялся от радости. Он уселся у огня и грелся, грелся, грелся.

    Дубовая дверь сначала только блестела и сверкала так, что больно было смотреть, но вот наконец вся она покрылась мелкими водяными капельками. И когда костер погас, мальчик увидел: дверь чуть-чуть подтаяла.

    – Ага! – сказал он и ударил по двери топором, но ледяной дуб по-прежнему был тверд, как камень.

    – Ладно! – сказал мальчик. – Завтра начнем сначала.

    Вечером, сидя у ледяной печки, мальчик взял и осторожно припрятал в рукав маленькую синичку. Прадедушка Мороз ничего не заметил. И на другой день, когда костер разгорелся, мальчик протянул птицу к огню.

    Он ждал, ждал, и вдруг клюв у птицы дрогнул, и глаза открылись, и она посмотрела на мальчика.

    – Здравствуй! – сказал ей мальчик, чуть не плача от радости. – Погоди, Прадедушка Мороз! Мы еще поживем!

    И каждый день теперь отогревал мальчик птиц, белок и зайцев. Он устроил своим новым друзьям снеговые домики в уголках зала, где было потемнее. Домики эти он устлал мхом, который набрал в живом лесу. Конечно, по ночам было холодно, но зато потом, у костра, и птицы, и белки, и зайцы запасались теплом до завтрашнего утра.

    Мешки с капустой, зерном и орехами теперь пошли в дело. Мальчик кормил своих друзей до отвала. А потом он играл с ними у огня или рассказывал о своем брате, который спрятан там, за дверью. И ему казалось, что птицы, и белки, и зайцы понимают его.

    И вот однажды мальчик, как всегда, принес вязанку дров, развел костер и уселся у огня. Но никто из его друзей не вышел из своих снеговых домиков.

    Мальчик хотел спросить: «Где же вы?» – но тяжелая ледяная рука с силой оттолкнула его от огня.

    Это Прадедушка Мороз подкрался к нему, неслышно ступая своими белоснежными валенками.

    Он дунул на костер, и поленья стали прозрачными, а пламя черным. И когда ледяные дрова догорели, дубовая дверь стала такою, как много дней назад.

    – Еще. Раз. Попадешься. Заморожу! – сказал Прадедушка Мороз холодно. И он поднял с пола топор и запрятал его глубоко в снегу своей шубы.

    Целый день плакал мальчик. И ночью с горя заснул как убитый. И вдруг он услышал сквозь сон: кто-то осторожно мягкими лапками барабанит по его щеке.

    Мальчик открыл глаза.

    Заяц стоял возле.

    И все его друзья собрались вокруг ледяной постели. Утром они не вышли из своих домиков, потому что почуяли опасность. Но теперь, когда Прадедушка Мороз уснул, они пришли на выручку к своему другу.

    Когда мальчик проснулся, семь белок бросились к ледяной постели старика. Они нырнули в снег шубы Прадедушки Мороза и долго рылись там. И вдруг что-то зазвенело тихонечко.

    – Оставьте меня в покое, – пробормотал во сне старик.

    И белки спрыгнули на пол и подбежали к мальчику.

    И он увидел: они принесли в зубах большую связку ледяных ключей.

    И мальчик все понял.

    С ключами в руках бросился он к сорок девятому залу. Друзья его летели, прыгали, бежали следом. Вот и дубовая дверь.

    Мальчик нашел ключ с цифрой «49». Но где замочная скважина? Он искал, искал, искал, но напрасно.

    Тогда поползень подлетел к двери. Цепляясь лапками за дубовую кору, поползень принялся ползать по двери вниз головою. И вот он нашел что-то. И чирикнул негромко. И семь дятлов слетелись к тому месту двери, на которое указал поползень.

    И дятлы терпеливо застучали своими твердыми клювами по льду. Они стучали, стучали, стучали, и вдруг четырехугольная ледяная дощечка сорвалась с двери, упала на пол и разбилась.

    А за дощечкой мальчик увидел большую замочную скважину.

    И он вставил ключ и повернул его, и замок щелкнул, и упрямая дверь открылась наконец со звоном.

    И мальчик, дрожа, вошел в последний зал ледяного дворца. На полу грудами лежали прозрачные ледяные птицы и ледяные звери.

    А на ледяном столе посреди комнаты стоял бедный младший брат. Он был очень грустный и глядел прямо перед собой, и слезы блестели у него на щеках, и прядь волос на затылке, как всегда, стояла дыбом. Но он был весь прозрачный, как стеклянный, и лицо его, и руки, и курточка, и прядь волос на затылке, и слезы на щеках, – все было ледяное. И он не дышал и молчал, ни слова не отвечая брату. А Старший шептал:

    – Бежим, прошу тебя, бежим! Мама ждет! Скорее бежим домой!

    Не дождавшись ответа, Старший схватил своего ледяного брата на руки и побежал осторожно по ледяным залам к выходу из дворца, а друзья его летели, прыгали, мчались следом.

    Прадедушка Мороз по-прежнему крепко спал. И они благополучно выбрались из дворца.

    Солнце только что встало. Ледяные деревья сверкали так, что больно было смотреть. Старший побежал к живому лесу осторожно, боясь споткнуться и уронить Младшего. И вдруг громкий крик раздался позади.

    Прадедушка Мороз кричал тонким голосом так громко, что дрожали ледяные деревья:

    – Мальчик! Мальчик! Мальчик!

    Сразу стало страшно холодно. Старший почувствовал, что у него холодеют ноги, леденеют и отнимаются руки. А Младший печально глядел прямо перед собой, и застывшие слезы его блестели на солнце.

    – Остановись! – приказал старик.

    Старший остановился.

    И вдруг все птицы прижались к мальчику близко-близко, как будто покрыли его живой теплой шубой. И Старший ожил и побежал вперед, осторожно глядя под ноги, изо всех сил оберегая младшего брата.

    Старик приближался, а мальчик не смел бежать быстрее – ледяная земля была такая скользкая. И вот, когда он уже думал, что погиб, – зайцы вдруг бросились кубарем под ноги злому старику. И Прадедушка Мороз упал, а когда поднялся, то зайцы еще раз свалили его на землю. Они делали это дрожа от страха, но надо же было спасти лучшего своего друга. И когда Прадедушка Мороз поднялся в последний раз, то мальчик, крепко держа в руках своего брата, уже был далеко внизу, в живом лесу. И Прадедушка Мороз заплакал от злости.

    И когда он заплакал, сразу стало теплее.

    И Старший увидел, что снег быстро тает вокруг, и ручьи бегут по оврагам. А внизу, у подножия гор, почки набухли на деревьях.

    – Смотри – подснежник! – крикнул Старший радостно. Но Младший не ответил ни слова. Он по-прежнему был неподвижен, как кукла, и печально глядел прямо перед собой.

    – Ничего. Отец все умеет делать! – сказал Старший Младшему. – Он оживит тебя. Наверное оживит!

    И мальчик побежал со всех ног, крепко держа в руках брата. До гор Старший добрался так быстро с горя, а теперь он мчался, как вихрь, от радости. Ведь все-таки брата он нашел.

    Вот кончились участки лесничих, о которых мальчик только слышал, и замелькали участки знакомых, которых мальчик видел раз в год, раз в полгода, раз в три месяца. И чем ближе было к дому, тем теплее становилось вокруг. Друзья-зайцы кувыркались от радости, друзья-белки прыгали с ветки на ветку, друзья-птицы свистели и пели. Деревья разговаривать не умеют, но и они шумели радостно – ведь листья распустились, весна пришла.

    И вдруг старший брат поскользнулся.

    На дне ямки, под старым кленом, куда не заглядывало солнце, лежал подтаявший темный снег.

    И Старший упал.

    И бедный Младший ударился о корень дерева.

    И с жалобным звоном он разбился на мелкие кусочки.

    Сразу тихо-тихо стало в лесу.

    И из снега вдруг негромко раздался знакомый тоненький голос:

    – Конечно! От меня. Так. Легко. Не уйдешь!

    И Старший упал на землю и заплакал так горько, как не плакал еще ни разу в жизни. Нет, ему нечем было утешиться, не на чем было успокоиться.

    Он плакал и плакал, пока не уснул с горя как убитый.

    А птицы собрали Младшего по кусочкам, и белки сложили кусочек с кусочком своими цепкими лапками и склеили березовым клеем. И потом все они тесно окружили Младшего как бы живой теплой шубкой. А когда взошло солнце, то все они отлетели прочь. Младший лежал на весеннем солнышке, и оно осторожно, тихонечко согревало его. И вот слезы на лице у Младшего высохли. И глаза спокойно закрылись. И руки стали теплыми. И курточка стала полосатой. И башмаки стали черными. И прядь волос на затылке стала мягкой. И мальчик вздохнул раз и другой и стал дышать ровно и спокойно, как всегда дышал во сне.

    И когда Старший проснулся, брат его, целый и невредимый, спал на холмике. Старший стоял и хлопал глазами, ничего не понимая, а птицы свистели, лес шумел, и громко журчали ручьи в канавах.

    Но вот Старший опомнился, бросился к Младшему и схватил его за руку.

    А тот открыл глаза и спросил как ни в чем не бывало:

    – А, это ты? Который час?

    И Старший обнял его и помог ему встать, и оба брата помчались домой.

    Мать и отец сидели рядом у открытого окна и молчали. И лицо у отца было такое же строгое и суровое, как в тот вечер, когда он приказал Старшему идти на поиски брата.

    – Как птицы громко кричат сегодня, – сказала мать.

    – Обрадовались теплу, – ответил отец.

    – Белки прыгают с ветки на ветку, – сказала мать.

    – И они тоже рады весне, – ответил отец.

    – Слышишь?! – вдруг крикнула мать.

    – Нет, – ответил отец. – А что случилось?

    – Кто-то бежит сюда!

    – Нет! – повторил отец печально. – Мне тоже всю зиму чудилось, что снег скрипит под окнами. Никто к нам не прибежит.

    Но мать была уже во дворе и звала:

    – Дети, дети!

    И отец вышел за нею. И оба они увидели: по лесу бегут Старший и Младший, взявшись за руки.

    Родители бросились к ним навстречу.

    И когда все успокоились немного и вошли в дом, Старший взглянул на отца и ахнул от удивления.

    Седая борода отца темнела на глазах, и вот она стала совсем черной, как прежде. И отец помолодел от этого лет на десять.

    С горя люди седеют, а от радости седина исчезает, тает, как иней на солнце. Это, правда, бывает очень, очень редко, но все-таки бывает.

    И с тех пор они жили счастливо.

    Правда, Старший говорил изредка брату:

    – Оставь меня в покое.

    Но сейчас же добавлял:

    – Ненадолго оставь, минут на десять, пожалуйста. Очень прошу тебя.

    И Младший всегда слушался, потому что братья жили теперь дружно.

   
  
  
   

    К.Г. Паустовский 

   

   
    

     Теплый хлеб 

    

    Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушел дальше, пыля и позванивая удилами, – ушел, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.

    Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.

    Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди – помогал Панкрату чинить плотину.

    Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или черствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее – общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь – раненый, пострадал от врага.

    Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу Ну Тебя. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

    Зима в этот год стояла теплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и в ней кружились льдинки.

    Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб – хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.

    В один из таких теплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.

    Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя! Дьявол!» – крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

    – На вас не напасешься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!

    И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это, или ничего такого и не было.

    Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца – так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мерзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.

    Филька вскочил, наконец, в избу, припер дверь, сказал: «Да ну тебя!» – и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь ее рев Филька слышал тонкий и короткий свист – так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам.

    Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лед, звезды примерзли к небесному своду, и колючий мороз прошел по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твердому снегу, слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые бревна в стенах, и они трещали и лопались.

    Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замерзли колодцы и теперь их ждет неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна. Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где еще оставалось немного тепла. «Да ну вас! Проклятые!» – кричал он на мышей, но мыши всё лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки.

    – Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, – говорила бабка. – Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал ее стороной всякий зверь – боялся пустыни.

    – Отчего же стрясся тот мороз? – спросил Филька.

    – От злобы людской, – ответила бабка. – Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только черствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!» – «Мне хлеб с полу поднять невозможно, – говорит солдат. – У меня вместо ноги деревяшка». – «А ногу куда девал?» – спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», – отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный – подымешь, – засмеялся мужик. – Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит – это не хлеб, а одна зеленая плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул – и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.

    – От чего же он помер? – хрипло спросил Филька.

    – От охлаждения сердца, – ответила бабка, помолчала и добавила: – Знать, и нынче завелся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.

    – Чего ж теперь делать, бабка? – спросил Филька из-под тулупа. – Неужто помирать?

    – Зачем помирать? Надеяться надо.

    – На что?

    – На то, что поправит дурной человек свое злодейство.

    – А как его исправить? – спросил, всхлипывая, Филька.

    – А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, ученый. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.

    – Да ну его, Панкрата! – сказал Филька и затих.

    Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке.

    За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.

    Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель веселых пильщиков пилила под корень березовую рощу за рекой. Казалось, воздух замерз и между землей и луной осталась одна пустота – жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и ее было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.

    Черные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками.

    Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.

    – Садись к печке, – сказал он. – Рассказывай, пока не замерз.

    Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.

    – Да-а, – вздохнул Панкрат, – плохо твое, дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!

    Филька сопел, вытирал рукавом глаза.

    – Ты брось реветь! – строго сказал Панкрат. – Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил – сейчас в рев. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать – неизвестно.

    – Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? – спросил Филька.

    – Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью – тоже. Будешь ты чистый человек, веселый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?

    – Понятно, – ответил упавшим голосом Филька.

    – Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.

    В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте – подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов все-таки тянуло теплом и сорока не боялась замерзнуть. Никто ее не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как темной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почесываясь и соображая, – куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?

    А Филька в это время сидел на лавке, ерзал, придумывал.

    – Ну, – сказал, наконец, Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, – время твое вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.

    – Я, дедушка Панкрат, – сказал Филька, – как рассветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лед у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечет она на колесо. Как пойдет вода, ты пускай мельницу! Провернешь колесо двадцать раз, она разогреется и начнет молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.

    – Ишь ты, шустрый какой! – сказал мельник. – Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лед толщиной в твой рост, что ты будешь делать?

    – Да ну его! – сказал Филька. – Пробьем мы, ребята, и такой лед!

    – А ежели замерзнете?

    – Костры будем жечь.

    – А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут: «Да ну его! Сам виноват – пусть сам лед и скалывает».

    – Согласятся! Я их умолю. Наши ребята – хорошие.

    – Ну, валяй, собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.

     

    В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжелом дыму. И в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и теплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая березовая роща. В воздухе запахло весной, навозом.

    Ветер дул с юга. С каждым часом становилось всё теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали.

    Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лед начал оседать, работа у мельницы пошла быстро, и показалась первая полынья с темной водой.

    Мальчишки стащили треухи и прокричали «ура». Панкрат говорил, что если бы не теплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лед ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, ее не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям.

    Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понесся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит теплая вода, моет корни брусники, ломает лед на реке. Всем известно, что сорока – самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили – покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая.

    Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или всё это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лед треснул, разошелся, ребята и старики нажали – и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.

    Старое колесо скрипнуло – с него посыпались сосульки – и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, еще быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно.

    Панкрат сыпал зерно, а из-под жёрнова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в нее озябшие руки и смеялись.

    По всем дворам кололи звонкие березовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И всё, что было живого в избах – ребята, кошки, даже мыши, – всё это вертелось около хозяек, а хозяйки шлепали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.

    Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.

    На следующее утро Филька пришел вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемежку то холодные тени, то горячие солнечные пятна.

    Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной желтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил:

    – Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие услуги?

    – Да нет! – закричали ребята. – Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.

    – Ну что ж, – сказал Панкрат. – Не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.

    Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал – учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

    – Не пужайся, Мальчик! Филька – не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!

    Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял, наконец, хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.

    Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто ее не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась всё больше и трещала, как пулемет.

   
   
    

     Дремучий медведь 

    

    Cын бабки Анисьи, по прозвищу Петя-большой, погиб на войне, и остался с бабкой жить ее внучек, сын Пети-большого – Петя-маленький. Мать Пети-маленького, Даша, умерла, когда ему было два года, и Петя-маленький ее совсем позабыл, какая она была.

    – Все тормошила тебя, веселила, – говорила бабка Анисья, – да, видишь ты, застудилась осенью и померла. А ты весь в нее. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Всё хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтешь.

    Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят.

    Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семен-чаевник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.

    А река была такая, что лучше, должно быть, не найдешь. Берега крутые, все в колосистых травах, в деревах. И каких только дерев не было на Высокой реке! В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист – узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки – дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под черных ив – и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.

    Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки.

    На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семен-чаевник строго наказали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобер зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.

    Однажды Петя видел, как бобер вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть ее изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобер оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду. А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, что в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кору. Тогда Семен-чаевник рассказал Пете, что бобер сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру.

    В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьевича – такой же остроносый и с шустрым черным глазом, – колотил и колотил со всего размаху клювом по сухому осокорю. Ударит, отдернет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя всё удивлялся – до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву – не теряет веселости.

    «Может, голова у него и не болит, – думал Петя, – но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли – бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!»

    Пониже птиц, над всякими цветами – и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, – летали ворсистые шмели, пчелы и стрекозы.

    Шмели не обращали на Петю внимания, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налета, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким связываться.

    И в воде тоже было хорошо. Смотришь на нее с берега – и так и подмывает нырнуть и поглядеть: что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И всё чудится, что ползет по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами.

    Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоет за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнезд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.

    Деревья тихонько шумели навстречу Пете – помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.

    Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щелкать птицы, шмели взлетали и покрикивали: «С дороги! С дороги!», рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пестрой чешуей, дятел так ударял по осокорю, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой.

    – Вот и я! – говорил Петя, стаскивая старую шапчонку и вытирая ею мокрые от росы щеки. – Здравствуйте!

    – Дра! Дра! – отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «здравствуйте». На это не хватало у нее вороньей памяти.

    Все звери и птицы знали, что живет за рекой, в большом лесу, старый медведь и прозвище у того медведя Дремучий. Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в желтых сосновых иглах, в давленой бруснике и смоле. И хоть старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, – зеленые, будто у молодого.

    Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная – со дна реки били ледяные ключи, – и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру.

    Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья – шуметь, рыбы – бить хвостами по воде, шмели – грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой.

    А Петя удивлялся и смотрел на небо: не обкладывает ли его тучами, не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по небу. И только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге.

    С каждым днем медведь сердился всё сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло – одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей. Малина в лесах посохла. Муравейник разроешь – так и там одна только пыль.

    – Беда-а-а! – рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и березки. – Пойду задеру телка. А пастушок заступится, я его придушу лапой – и весь разговор!

    От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом – только и дела, что переплыть каких-нибудь сто шагов.

    «Неужто не переплыву? – сомневался медведь. – Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал и то не боялся».

    Думал медведь, думал, нюхал воду, скреб в затылке и, наконец, решился – прыгнул в воду, ахнул и поплыл.

    Петя в то время лежал под кустом, а телята – глупые они еще были – подняли головы, наставили уши и смотрят: что это за старый пень плывет по реке? А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять ее за трухлявый пень.

    Первой после телят заметила медведя ворона.

    – Карраул! – крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. – Звери, воррр!

    Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у него затряслись, и уронил он свой рожок в траву – посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплевывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру, вытянули шеи и смотрят.

    Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щелкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя – ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз и зарычал:

    – Погоди, сейчас вылезу на бережок – все кости твои пересчитаю. Что выдумал – старика кнутом бить!

    Подплыл медведь к берегу, полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: «Подсобите!» – и видит: задрожали все осины и ивы и все птицы поднялись к небу. «Неужто все испугались и никто мне теперь не поможет?» – думал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету.

    Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и сколько медведь ни рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: «Не-ет, брат, шутишь!»

    Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам.

    – Это что ж такое? – зарычал медведь. – Бунт? Я с тебя все листья сдеру, негодница!

    А ива всё хлещет его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился и как долбанет медведя по темени! У медведя позеленело в глазах и жар прошел от носа до самого кончика хвоста. Взвыл медведь, испугался насмерть, воет и собственного воя не слышит, слышит один хрип. Что такое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там и щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели; но тут же налетели пчелы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей вьются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку.

    Ползет, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хвать, защепил его своими ста двадцатью зубами, напружился и потащил медведя в омут.

    – Братцы! – заорал медведь, пуская пузыри. – Смилуйтесь! Отпустите! Слово даю... до смерти сюда не приду! И пастуха не обижу!

    – Вот хлебнешь бочку воды, тогда не придешь! – прохрипел окунь, не разжимая зубов. – Уж я ли тебе поверю, Михайлыч, старый обманщик!

    Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового меда, как самый драчливый ерш на Высокой реке, по имени Шипояд, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошел махать саженками к своему берегу.

    «Фу, – думает, – дешево я отделался! Только хвост потерял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку».

    Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали ее грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке.

    Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывет, а бобры смотрят – рассчитывают, когда он подплывет под самый под удар этой высоченной ольхи. У бобров расчет всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи – плотины, подводные ходы и шалаши.

    Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобер крикнул:

    – А ну, нажимай!

    Бобры дружно нажали на ольху, шпенек треснул, и ольха загрохотала – обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты. И так ловко рассчитали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну.

    «Ну, теперь крышка!» – подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но все-таки как-то вывернулся и выплыл.

    Вылез на свой берег и – где там отряхиваться, некогда! – пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье. Бобры свищут в два пальца. А ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала: «Дуррак», а больше уже и кричать не могла. Осинки мелко тряслись от смеха, а ерш Шипояд разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю, да не доплюнул – где там доплюнуть при таком отчаянном беге!

    Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Окулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом.

    Выскочил медведь на поляну, девушки увидали его – все враз завизжали и так грохнули палками по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пестрые их юбки метнулись в кустах.

    А медведь стонал-стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в свое логово. Залег с горя спать на осень и зиму. И зарекся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост.

    Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом.

    Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам.

    – Спасибо вам! – сказал Петя.

    Но никто ему не ответил. Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины, даже не было слышно птичьего щебета.

    Петя никому не рассказал, что случилось на Высокой реке, только бабке Анисье: боялся, что не поверят. А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала:

    – Вот уж и вправду говорят люди: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петруша! Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал? Вот грех-то какой! Вот грех!

    Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.

   
   
    

     Растрепанный воробей 

    

    На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щелкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих.

    Кузнец ударил по наковальне восемь раз, хотел ударить в девятый, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так, с поднятой рукой, он и простоял целый час, пока не пришел срок пробить по наковальне девять ударов.

    Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснется и погонит спать.

    Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она танцевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу.

    Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове – должно быть, сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыта лошадей висели над площадью. Маша представляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей: они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с громом и звоном мимо милиционеров.

    Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу. За два дня до спектакля мама вынула из сундука сделанный из тонкого стекла маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привез этот букетик из какой-то далекой страны.

    Потом Машин отец ушел на войну, потопил несколько фашистских кораблей, два раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко, в стране со странным названием «Камчатка», и вернется не скоро, только весной.

    Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с вещами.

    – Вот, – прошептала мама, – ты и дождался.

    – Чего дождался? – спросила Маша.

    – Ты маленькая, ничего еще не понимаешь, – ответила мама. – Папа подарил мне этот букет и сказал: «Когда ты будешь в первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне».

    – А вот я и поняла, – сказала сердито Маша.

    – Что ты поняла?

    – Всё! – ответила Маша и покраснела: она не любила, когда ей не верили.

    Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень хрупкий.

    В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поблескивал. Было так тихо, что казалось, все спит кругом: весь дом, и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот и всё сильнее белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима.

    Маша смотрела за окно, отопление тихонько пищало свою теплую песню, а зима всё сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю. И было непонятно, как с такого черного неба может слетать такой белый снег. И еще было непонятно, почему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красные большие цветы. Но непонятнее всего была седая ворона. Она сидела на ветке за окном и смотрела, не моргая, на Машу.

    Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведет Машу умываться.

    Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала. Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковер и оставляла на столе мокрые следы. Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплескивала руками и кричала:

    – Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!

    Маша тоже всплескивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу.

    Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи.

    Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларек и выдалбливают из щелей кусочки замерзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обертку от конфет. Тогда ворона сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загородившись ладонями от света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломанный ящик.

    Однажды ворона застала в ларьке маленького растрепанного воробья по имени Пашка.

    Жизнь для воробьев пришла трудная. Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена – их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу «Чичкин», – воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овес высыпался из лошадиных торб на мостовую.

    А теперь в городе одни машины. Они овсом не кормятся, не жуют его с хрустом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные – в приморские города, где грузят на пароходы зерно, и потому там воробьиная жизнь сытая и веселая. «Раньше, – рассказывал Чичкин, – воробьи собирались стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух, так не то что люди, а даже извозчичьи лошади шарахались и бормотали: „Господи, спаси и помилуй! Неужто нету на этих сорванцов управы?“

    А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летал облаками. Теперь таких драк нипочем не допустят...»

    Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларек и не успел еще ничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове. Пашка упал и завел глаза: прикинулся мертвым.

    Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула – выбранилась на всё воробьиное вороватое племя.

    Милиционер оглянулся и подошел к ларьку. Пашка лежал на снегу: умирал от боли в голове и только тихонько открывал клюв.

    – Эх ты, беспризорник! – сказал милиционер, снял варежку, засунул в нее Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. – Невеселой жизни ты воробей!

    Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода. Хоть бы склюнуть какую ни на есть крошку! Но у милиционера хлебных крошек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табаку.

    Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвал Машу и строго спросил:

    – Вам, гражданочка, воробей не требуется? На воспитание?

    Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень. Тогда красное, обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой:

    – Берите! С варежкой. А то удерет. Варежку мне потом принесете. Я с поста сменяюсь не раньше чем в двенадцать часов.

    Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щеткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца, даже начал было дремать, но кузнец в конце концов рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий – Пашка едва на нем удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне – и наколотил одиннадцать раз.

    Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетела в форточку старая ворона и украла со стола копченую рыбью голову. Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо.

    С тех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклевывал крошки и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принес ей замерзшую рогатую гусеницу – нашел ее на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть не стала, и Петровна, бранясь, выбросила гусеницу за окно.

    Тогда Пашка, назло старой вороне, начал ловко утаскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше. То притащит засохшую пастилу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку.

    Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах, потому что Пашка иногда ошибался и притаскивал чужие вещи: расческу, карту – трефовую даму – и золотое перо от «вечной» ручки.

    Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал по комнате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном.

    В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маше было любопытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни разу не видела.

    Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в форточку летел крупный снег и таял на полу, а потом вдруг что-то заскрипело. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрелась в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потом каркнула, воровато схватила стеклянный букет и вылетела за окно.

    Маша вскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась. А мама, когда возвратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша. А Петровна говорила, что не надо убиваться, может, и найдется стеклянный букетик – если, конечно, дура ворона не обронила его в снег.

    Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услышал рассказ об украденном букете, нахохлился и задумался.

    Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней. Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них – на деревья, пока не долетел до театра. Там он посидел немного на морде у чугунной лошади, почистил клюв, смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся.

    Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартучек, а Петровна накинула на плечи коричневую атласную шаль, и все вместе поехали в театр. А в этот самый час Пашка по приказу Чичкина собрал всех воробьев, какие жили поблизости, воробьи всей стаей напали на вороний ларек, где был спрятан стеклянный букет.

    Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларек, а расселись на соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была ученая, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала.

    Тогда воробьи, наконец, собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларек. Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа.

    Прибежал милиционер. Он заглянул в ларек и отшатнулся: воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничего нельзя было разобрать.

    – Вот это да! – сказал милиционер. – Вот это рукопашный бой по уставу!

    Милиционер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверь в ларек и прекратить драку.

    В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько вздрогнули. Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повел ею, и под нарастающий гром музыки тяжелый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую нарядную комнату, залитую желтым солнцем, и богатых уродок-сестер, и злую мачеху, и свою маму – худенькую и красивую, в стареньком сером платье.

    – Золушка! – тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены.

    Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку.

    Было очень хорошо, что музыка всё время только то и делала, что печалилась и радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тромбоны были живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме вместе с высоким дирижером. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни разу не оглянулся на зрительный зал.

    И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от восторга щеками.

    Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в коридорах у дверей с пучками программок в руках и большими черными биноклями, – даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за спиной двери и смотрели на Машину маму. А один даже вытирал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он.

    И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела о счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах слезы, – вот в это самое время в зрительный зал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам, маленький растрепанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки.

    Он закружился над сценой, ослепленный сотнями огней, и все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка.

    Зал зашумел и стих. Дирижер поднял руку и остановил оркестр. В задних рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему платью. Дирижер взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрепанные в драке перья.

    Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала наверное, никогда бы не догадалась, что эта Золушка – ее мама.

    А потом, у себя в доме, когда погасили свет и поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму:

    – Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе?

    – Да, – ответила, помолчав, мама.

    – А почему ты плачешь?

    – Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете.

    – Вот и неправда! – пробормотала Маша. – От радости смеются.

    – От маленькой радости смеются, – ответила мама, – а от большой – плачут. А теперь спи!

    Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, всё прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.

   
  
  
   

    Словарь устаревших слов и мифологических персонажей 

   

   «Алексей – человек божий» – 30 марта (нов. ст.); в этот день, по старому поверью, щука пробивает лед хвостом и начинается ледоход.

    

   Багряница – царская одежда багряного, красного цвета.

   Балаган – легкая постройка, шалаш.

   Байбак – сурок.

   Басурман – иноверец, обычно мусульманин.

   Баутчик – краснобай, говорун.

   Белун – по белорусским поверьям, дух жатвы, в образе старика со светлой бородой, в белых одеждах. Он помогает жать, награждает золотом того, кто ему услужит, выводит из леса заблудившихся.

   Белая кошка – по загадке «Белая кошка лезет в окошко» (отгадка – «день»).

   Богородичная, богородицына трава – чебрец, тимьян.

   Бродницы – у древних славян духи – охранительницы бродов.

   Буйвище – кладбище.

   Бурмицкий жемчуг – крупный, правильной формы.

   Бусово время – давнее время (выражение из «Слова о полку Игореве»).

   Буян – крутой холм.

    

   Вакантное время – каникулы, свободное время.

   Валежки – здесь – варежки, теплые рукавицы.

   Варяжское море – Балтийское.

   Вельми – очень.

   Вем – ведаю, знаю.

   Вепрь – кабан.

   Вертеп – убежище в глухом месте.

   Вечерница – вечерняя звезда, планета Венера.

   Вии – ресницы.

   Водыльник – водяной.

   Водяницы, водные девы – по верованиям древних славян, жены или дочери водяных, живут в реках, озерах, колодцах. Не злобны, но проказливы: путают у рыбаков сети, могут сломать плотину или мост.

   Волосатка – домовиха, жена домового.

   Волх Всеславьевич – герой русских былин, славный хитростью и умением оборачиваться зверем или птицей. Ходил в дальние походы – и в Индию, и в Турцию.

   Выжлец – гончий пес.

   Вылыглаз – лупоглаз, с глазами навыкате.

   Вырии-птицы – весенние птицы. Вырей, Ирий – у древних славян земля вечной весны, рай, куда на зиму улетают птицы.

    

   Гости – купцы.

    

   Девичник – вечерний праздник, на который собирались только девушки; обряд прощания невесты с подругами.

   Денница – утренняя заря, утренняя звезда.

   Домовище – домовина, гроб.

   Дядька – слуга, воспитатель.

    

   Егорьевы росы – выпавшие в ночь на святого Егорья (Георгия; Юрия) – 23 апреля по ст. ст. В этот день начинался пастушеский сезон. Согласно поверьям, Егорьева роса была особенно обильной и целебной. «На Юрьев день» скот выгоняли в поле вербовым прутом, сохранившимся от вербного воскресенья.

   Езжалые – походные.

   Ендова – большой ковш, которым разливали питье по стаканам.

    

   Жальник – общая могила.

   Желя (Жля) – вестница мертвых, богиня скорби (жалости) из «Слова о полку Игореве».

   Жомы – тиски.

    

   «Завивать бороду» – древний жатвенный обычай у славян; последние колосья не сжинали, а сплетали «в бороду» языческому богу Велесу, козлу, впоследствии – св. Николе.

   Задушницы – вторник на Зеленой неделе, она же русальная, клечальная или семицкая. В этот день поминали умерших родителей.

   Зазимье – заморозки, первые морозы.

   Запеть Лазаря – жаловаться. Выражение происходит от жалобного духовного стиха – про Лазаря убогого и Лазаря богатого, – который пели нищие слепцы, прося милостыню.

   Заразы – овражистая местность.

   Зарное – страстное, горячее.

   Засек – см. сусек.

   Затрясье – трясина, болото.

   Затул – затулье, ограда, защита.

   Зеленое вино – водка.

   Зель – молодая озимь.

   Зефир – в позднеантичной и последующей литературе – божество нежного ветерка.

   Злыдни – языческие духи, олицетворение Недоли.

    

   Измоделый – изможденный.

   Ильин день – 2 августа (по нов. ст.).

   Империал – здесь: золотая монета.

   Инда – даже.

   Индейский брамин – индийский жрец, член высшей касты брахманов (браминов).

   Индрик-зверь – фантастическое животное. По «Голубиной книге», старинному русскому стиху: «у нас Индрик-зверь всем зверям мати». Живет он под землей, своим единственным рогом прочищает путь подземным водам. Он же производит землетрясения: «Когда Индрик-зверь разыграется, вся вселенная всколыбается».

    

   Камка – шелк.

   Кармазинное сукно – красное сукно тонкой выделки.

   Карина (Карна) – богиня-плакальщица из «Слова о полку Игореве».

   Кит-рыба – в «Голубиной книге» говорится: «Кит-рыба всем рыбам мати». Он держит на себе Землю. «Когда ж Кит-рыба поворотится, тогда мать-земля вся всколыбнется, тогда белый свет наш покончится».

   Клобук – головной убор монаха.

   Кокурочка – булочка.

   Коник – широкая лавка, ларь для спанья.

   Косари – народное название начала Млечного Пути.

   Косоуриться – смотреть мрачно, исподлобья.

   Крес – искра от удара камнем о камень, молния.

   Кукураковна – сплетница.

   Кулижка – глухое место, отдаленное.

   Кунтур – южноамериканская птица кондор.

   Купальская ночь – ночь на Ивана Купалу, 7 июля (по нов. ст.).

   Кут – угол избы, часто – красный, почетный угол.

    

   Ладо и Лель – как считалось в XIX в., боги любви у древних славян. Придумали их, вероятно, потому, что в хороводных весенних песнях есть припев «ой, лель-ладо»; решили, что это – призыв к богам.

   Лал – полудрагоценный камень, похожий на рубин.

   Лепообразен – красив.

   Лизун – домовой.

   Литра (злата) – мера веса. Византийская литра, принятая на Руси, равнялась 327, 456 г.

   Лысых пересчитывать – чтобы мороз (а летом – дождь) перестал, надо вспомнить среди знакомых двенадцать лысых, записать их имена на бумажке; потом бумажку разорвать и выкинуть клочки на улицу. Тогда и мороз, и дождь уйдут туда, где двенадцатый лысый живет.

    

   Мавки – малютки-русалки.

   Мара-Марена, Морана – языческая богиня смерти, зимы и ночи у древних славян.

   Марина-ведьма – молва сделала самой знаменитой ведьмой на Руси Марину Мнишек. Говорили, что после убийства Лжедмитрпя I она улетела из Кремля, обернувшись сорокой. От нее и пошли у нас сороки.

   Масличная ветвь – знак мира в античной и позднейшей европейской символике.

   Мокуша (Мокошь) – языческая богиня древних славян.

   Муштук – мундштук, часть конских удил.

    

   Навы – мертвецы.

   Налой – аналой, узкий высокий столик в церкви, на который клалась икона или священная книга. Вокруг него во время венчания трижды обводили молодых.

   Наумов день – 14 декабря (по нов. ст.).

   Недолука, недолуга – неловкий, вялый.

   Некорыстный живот – бесприбыльная жизнь.

   Немский – «немецкий», иноземный.

   Неудаковый – неудачливый.

   Никольшина – праздничная неделя после дня св. Николая (22 мая по нов. ст.).

    

   Орфей – в греческой мифологии чудесный музыкант и певец.

   Осек – засека, лес с покосом за изгородью.

   Остудное – постылое.

   Очарование – здесь: околдованность.

    

   Паче – более.

   Песьи-головы, песи-головцы – циклопы, с человеческим телом и собачьей головой об одном глазу. Нередко встречаются в славянских сказках и легендах.

   Песьи дни – жаркое время.

   Пилигрим – странник, обычно по обету – к святыням.

   Плесны – стопы.

   Позвизд (Посвист, Похвист) – вымышленный позднейшими литераторами (XVIII в.) бог погоды у древних славян.

   Подъездок – лодка.

   Полба – каша из разваренной пшеницы низкого качества.

   Полорот – горлан, крикун.

   Полудницы – по славянским поверьям, старухи, которые в полуденную пору загадывают встречному загадки и могут защекотать до смерти.

   Полунощник – северный или северо-восточный ветер.

   Посолонь – по ходу солнца. См. книгу А. М. Ремизова «Посолонь» – детские игры на весь год, от весны до зимы (А. М. Ремизов. Избранное. М., 1978).

   Поставец – посудный шкаф.

   Правеж – публичное битье батогами, обычно за неупла долга.

   Пролетье – пора до Петрова дня (12 июля по нов. ст.). По пословице: «С Петрова дня – красное лето, зеленый покос».

   Проливной дождь – согласно народному поверью, чтобы прекратить дождь, нужно бросить лопату на крышу Бабе-Яге.

   Прыскучий – быстрый.

   Псиша – офранцуженная форма имени Психея (олицетворение души). По сказке древнеримского писателя Апулея, девушка Психея была принесена ветром Зефиром в жены богу любви Амуру.

   Пушняк – хвост.

   Пядь – старинная мера, неточная, так как равнялась расстоянию между растянутыми большим и указательным пальцами. Таким образом, «добра мужа пядь» больше, чем нерослого человека.

   Пялки – глаза.

    

   Радуница, Радоница – «Навий день», «родительская» – вторник второй (Фоминой) недели после пасхи, день весеннего поминовения мертвых.

   Развой – разлив.

   Резвый жребий – решающий.

   Рели – столбы с перекладиной, все равно для качелей или для виселицы.

   Рожаница – у древних славян мифическая дева судьбы, определяющая долю, участь новорожденного.

   Розвези – волокуши.

   Русалки – по славянской мифологии, девы, олицетворение неприкаянных душ. По большей части народных легенд, живут в воде на деревьях или на горах. Рыбьего хвоста у них нет – это некоторые их путают с сиренами из античных мифов.

   Рушить (рушать) – делить, резать.

    

   Сажень – русская мера длины, равна 2,1 м.

   Сафиры – сапфиры, драгоценные камни.

   Сватья – свойственница, некровная родственница.

   Свети-цвет – по народному поверью, цветок папоротника, распускающийся на Ивана Купалу (7 июля по нов. ст.).

   Седмица – неделя.

   Сенная девушка – служанка, ждавшая приказа господ в сенях.

   Сенник – сеновал.

   Сиверко – резкий зимний ветер, северный или северо-восточный.

   Сочельник – день накануне рождества (25 декабря по ст. ст.).

   Спорыш – в мифологии восточных славян дух жатвы, живущий в двойном колосе. Из таких колосьев в Белоруссии после жатвы плели венок, приносили его на хозяйский двор и пели «спорышевые песни».

   Срочное число – срок.

   Сталло – богатырь саамских легенд, «стальной человек».

   Станичники – разбойники.

   Становище – одно из народных названий Млечного Пути.

   Стена холста – кусок холста, около 7 м.

   Страфиль-птица – по «Голубиной книге»: «всем птицам мати», живет посреди моря. Когда она встрепенется, на море бывают бури.

   Стрига – ведьма в образе темноперой птицы.

   Студенец – колодец.

   Студеницы – дождевые тучи.

   Студеное море – Белое.

   Суседка, суседко – домовой.

   Сусек – ларь в амбаре, где хранилось зерно.

   Сыта – разведенный в воде мед.

    

   Талан – удачливость, везение.

   Таловый – тальниковый, ивовый.

   Тарабарская грамота – зашифрованное письмо.

   Торок – здесь – порыв ветра.

   Тупей – взбитый хохол на прическе или парике.

    

   Угодья – здесь – заботы.

   Уклад – сталь.

   Утренник – утренний холод.

   Ухорониться – спрятаться.

    

   Фроловский конь – покровителями коней на Руси считались святые Флор (Фрол) и Лавр. Их день, 31 августа по нов. ст., назывался «лошадиный праздник». В этот день на лошадях не работали, а купали их, чтобы они были здоровы.

   Фряжское вино – итальянское.

    

   Ховала – олицетворение зарниц. В Курской губернии так называли духа с двенадцатью глазами, которыми он освещал все на пути.

    

   Черница – монахиня.

   Черноризец – монах.

   Чета – пара.

   Чуфыриться, чуфариться – важничать.

    

   Шабалки – шабаш, конец.

   Шведская могила – так после шведской интервенции начала XVII в. на Севере России назывались любые курганы.

   Шесток – место перед устьем печи.

   Ширинка – широкое полотенце, платок.

    

   Ягий – злой.

   Яр, Ярило – божество весеннего плодородия у древних славян.

   Яхонт – старое русское название сапфира.

    

   С. Серов

  
 
notes

  

   Примечания 

  

  
   

    1 

   

   Сказы датируются по первой публикации.

  
  
   

    2 

   

   Зайка. У детей глаза подслеповато-внимательные. Для них нет, кажется, ни уголка в мире незаполненного, все вокруг кишит жизнями, которые позже, по мере сознательности, или рассеятся, или уж сядут на свои твердо определенные места. Не отделяя сна от бодрствования, дети мешают день с ночью, когда руководит ими не мама и нянька, а Сон. Всякую ночь Сон приходит к кроватке и ведет их гулять на свои поля к своим приятелям. Знакомые лица игр и игрушек ночью живут самой полной жизнью, и это отражается на отношении детей к предметам в дневной жизни, когда они кушают. Среди бела дня вдруг покажется Кострома, а станет солнце закатываться, глядишь, и Буроба с своим мешком тащится, а уж когда совсем смеркнется и где-нибудь в углу червячок зашевелится, станет расти – и ко сну клонить начинает.

  
  
   

    3 

   

   Лягушка-квакушка с отбитою лапкой – фарфоровая лягушка с отбитой лапкой.

  
  
   

    4 

   

   Зародыш – такой из пузыря человек, когда его надуешь, распухнет, но когда воздух выйдет, то, пискнув, он свернется в гадкую раскрашенную пленку.

  
  
   

    5 

   

   «Пупки Кощея» – бульдегом. Коробка – 25 коп. Самое любимое кушанье детей – вареный куриный пупочек, и на конфеты сладкие переносится название пупочков.

  
  
   

    6 

   

   Кучерище – игрушка щелкун. Сидит такое чудище с разинутым ртом, а перед ним коробочка с ручкой, если вертеть ручку, то вылезает из нее человечек и прямо в пасть. И сколько бы ни вертеть, человечек все вылезает, а чудище знай его проглатывает. Такая игрушка изображена в «Азбуке» Александра Н. Бенуа. Изд. Экспедиции заготовления государств. бумаг. СПб., 1905.

  
  
   

    7 

   

   Васютка, сынишка Кучерищев – ветер в трубе.

  
  
   

    8 

   

   Птица Гагана – мифическая птица, которая дает птичье молочко, гага. Гаганить – гоготать.

  
  
   

    9 

   

   Слепышка Листин – в лесу живет, весь из листьев. Есть и Листина баба – игрушка: туловище сделано из мха, а вместо рук еловые шишки, на ногах настоящие лапотки.

  
  
   

    10 

   

   Медведь с Мужиком – деревянная игрушка. На двух палочках укреплены Медведь и Мужик, а между ними наковальня. Если двигать палочки в разные стороны, то попеременно Мужик и Медведь ударяют молотком по наковальне. Игрушка изображена в «Азбуке» Александра Н. Бенуа.

  
  
   

    11 

   

   Мороками – мрачно, себе на уме.

  
  
   

    12 

   

   Завязывал ножку у стола – такая есть примета: чтобы поскорей найти потерянное, надо завязать ножку у стола, и потерянная вещь найдется.

  
  
   

    13 

   

   Два Козла-барана – деревянная игрушка, сделанная по образцу Медведь и Мужик.

  
  
   

    14 

   

   Заартачились – заупрямились.

  
  
   

    15 

   

   Афта – краска, которой пишутся автопортреты, по толкованию Зайки.
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